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Аннотация
Попал в оперативника МУРа, да и начальник ещё какой-то Крид. Ну а мне теперь как-то жить в СССР образца 1951 года и по возможности не спалиться и хоть как-то интегрироваться в это новое и такое чуждое мне общество советских людей и непривычной интеллигенции. Ну а работать придётся, как всегда, с ворьем и прочими около криминальными элементами.


МУР 1951


Глава 1

В голове гудело так, будто туда разом ссыпали ведро битого стекла и для надежности приложили прикладом трофейного карабина.
Первым делом вернулось обоняние, причем с такой беспощадной отчетливостью, какая бывает только после долгого наркоза или глубокого обморока. Никаких привычных синтетических запахов цивилизации вокруг не чувствовалось. Пахло густо, въедливо и тяжело: едкой карболкой, хлорной известью от свежевымытых деревянных полов, сырой ветошью и ядреным, дерущим горло самосадом, струя которого упорно втягивалась сквозь приоткрытую форточку. Под лопатками скрипели тугие пружины расхлябанной панцирной койки, упорно норовившие достать до ребер сквозь слежавшийся ватный матрас, а серое байковое одеяло кололо шею суровой шерстью.
Пальцы по привычке судорожно дернулись вправо, пытаясь нашарить на покрывале гладкий корпус смартфона, однако вместо стекла наткнулись на тесемку застиранных казенных кальсон.
Попытка оторвать затылок от подушки отозвалась ослепительной вспышкой боли, отчего перед глазами закружились мутные ржавые хлопья.
— Тихо ты, не дергайся, герой Марьиной Рощи, — негромко проговорил кто-то справа, выдержав ленивую паузу. — Череп твой сейчас держится на честном слове и марлевых бинтах, так что лежи ровно, а то расплещешь казенные мысли по простыне. Майор за порчу инвентаря живо из оклада удержит, он мужик бережливый.
Зрение наконец собралось в фокус, явив взгляду непривычные и пугающе осязаемые декорации.
Высокий побеленный потолок шел мелкой сеткой трещин, сходясь к тяжелому лепному карнизу, а выкрашенная темно-зеленой эмалью батарея под окном глухо потрескивала, отдавая слабое тепло. Чуть выше на стене висела черная картонная тарелка репродуктора, откуда сквозь шелест помех доносились размеренные звуки фортепиано и бодрый голос диктора, призывавший трудящихся приступить к утренней производственной гимнастике. На приземистой тумбочке, придавленный граненым графином с отстоявшейся водой, лежал свежий газетный лист. Крупный шрифт шапки первой полосы читался без всякого труда: «Правда. Орган Центрального Комитета ВКП(б). Вторник, 16 октября 1951 года».
Внутри все оборвалось и ухнуло в ледяную пустоту.
Возле кровати, закинув ногу на ногу и покачивая стоптанным яловым сапогом, на шатком табурете сидел жилистый смуглый парень в расстегнутом демисезонном плаще. Мятая кепка-восьмиклинка была сдвинута на затылок, открывая густой смоляной чуб, а в уголке тонких губ тлела приплюснутая гильза «Беломора». Тот самый силуэт из обрывочных воспоминаний, которые еще теплились на дне расколотого сознания — опер по кличке Грач, он же Константин Громов.
— Где я?.. — сипло выдавил раненый, с трудом ворочая пересохшим языком. Собственный голос показался чужим, непривычно глубоким и хриплым.
— В ведомственном лазарете на Покровке, где ж тебе еще быть, — усмехнулся Грач, стряхивая серый столбик пепла в пустую консервную банку из-под судака в томате. — Военврач сказал, что ты в сорочке родился, да еще и пуленепробиваемой. Урка лупил из обреза почти в упор, в кромешной тьме заброшенного дровяника, а тебе только шкуру на виске стесало да мозги встряхнуло до звона. Доктор наш старый, всю войну в полевых медсанбатах отбарабанил, так он прямо заявил: лобная кость у старлея Платонова толстая, милицейская, свинец срикошетил в косяк, иначе собирали бы мы тебя по частям.
Рука машинально потянулась к голове, нащупав плотный тур марлевой повязки, намертво стянувший лоб и затылок.
— А стрелок?.. — осторожно спросил попаданец, отчаянно стараясь контролировать каждое слово и не выдать дикого ужаса, поднимавшегося из глубины естества. Октябрь пятьдесят первого года. Эпоха тяжелого послевоенного порядка, подозрительности и строжайшей партийной дисциплины, где любая фальшивая интонация могла стоить свободы.
— Да что ему сделается в анатомическом покое, — махнул прокуренным пальцем Громов, выпустив к потолку сизую полосу дыма. — Ты ж его на автомате упокоил, пока на земляной пол падал. Навык фронтовой не пропьешь: три пули из нагана положил точнехонько в грудину. Он теперь в морге на Таганке остывает, золотой фиксой скалится. Одно плохо: парнишка этот оказался не рядовым щипачом, а связным у банды Хромого. Мы за ним полтора месяца ходили, надеялись через него на склад мануфактуры выйти, а ты ему выкатил путевку на тот свет раньше, чем он адрес малины назвал.
Дверная ручка звякнула, и в палату решительно шагнула девушка в темно-сером форменном жакете с узкими погонами младшего юриста. Тяжелая темно-русая коса с аккуратным бантом лежала на ее строгом плече, а бледное, породистое лицо выражало редкую смесь усталости и непреклонной принципиальности. Под мышкой она держала пухлую картонную папку, перехваченную выцветшими тесемками, на которой типографским шрифтом значилось: «Уголовное дело».
— Громов, прекратите немедленно, — произнесла вошедшая чистым, поставленным голосом, окинув курильщика суровым взглядом. — Вы находитесь в лечебном учреждении, а не в привокзальной пивной на Сухаревке. Имейте хоть каплю уважения к медсестрам и раненому товарищу.
— Здравствуйте, Вера Николаевна, свет вы наш прокурорский, — протянул опер, даже не подумав погасить папиросу, а лишь прикрыв тлеющий огонек загрубелой ладонью. — Нашему Алексею Григорьевичу этот дымок роднее любого нашатыря будет. Мы под Будапештом в таких воронках сидели, где пороховая гарь с тиной пополам стояла, и ничего, выжили. Человеку оперской воздух нужен, а не ваши больничные микстуры.
Следователь Шестакова проигнорировала выпад, подошла вплотную к панцирной сетке и остановилась, внимательно разглядывая лежащего.
— Как ваше самочувствие, товарищ Платонов? — спросила она с подчеркнутой строгостью, открывая папку и извлекая массивную авторучку с черным эбонитовым пером. — Главврач дал мне ровно десять минут. Нужно окончательно закрыть постановление о правомерности применения табельного оружия. Ситуация на контроле у руководства: труп в черте города, стрельба в жилом секторе, жалобы жильцов соседнего дома.
«Товарищ Платонов. Алексей Григорьевич. Старший лейтенант убойного отдела. Главное сейчас — молчать и слушать», — лихорадочно повторял про себя новоиспеченный сыщик.
— Голова тяжелая, Вера Николаевна, — ответил он хриплым голосом, глядя куда-то в пуговицу ее жакета, чтобы спрятать бегающий взгляд. — Вспышка перед глазами, грохот, потом провал. Воспоминания путаются, фамилии из памяти выпадают. Доктор предупредил, что после такой контузии возможны провалы.
Девушка слегка прищурилась, и кончик ее стального пера замер над желтоватым бланком допроса.
— Контузия третьей степени отмечена в медицинском акте, — медленно проговорила она, словно взвешивая каждое слово на аптекарских весах. — Однако некоторые странности за вами замечались и до инцидента в сарае. Например, в прошлую пятницу на оперативном совещании вы упорно пытались найти взглядом электрический выключатель возле входной двери, хотя проводку в том крыле сняли еще до войны. А затем дважды расписались в ведомости спецсвязи совершенно непривычным почерком, с сильным наклоном влево.
Костя негромко хмыкнул, но в его прищуренных глазах промелькнуло мгновенное напряжение.
— Ты бы постыдилась, Вера, человека после ранения казенными придирками изводить, — оборвал ее сыщик, убирая окурок в спичечный коробок. — Платонов четыре года от звонка до звонка на передовой отпахал, потом три года по чердакам бандитов брал, у него руки от переутомления ходуном ходят. А ты к закорючкам в журнале цепляешься, будто перед тобой немецкий шпион сидит.
— Закон не знает сантиментов, товарищ капитан, — отчеканила Шестакова, даже не обернувшись в его сторону. — И небрежность в служебных бумагах слишком часто граничит с уголовной статьей, особенно когда дело касается пропажи материалов предварительного дознания.
В комнате повисла тяжелая, густая пауза, нарушаемая только шипением радиоточки. Под повязкой у Платонова запульсировала жилка. Пропавшие материалы? Что еще успел натворить прежний хозяин этого тела до того, как встретил пулю из обреза?
Тяжелые шаги в коридоре заставили всех замолчать. Дверь распахнулась без малейшего стука, и в проеме выросла фигура начальника отдела.
Майор Крид казался человеком монументальным: высокий, с широким разворотом плеч, он занимал собой добрую половину входа. Китель сидел на нем безупречно, портупея скрипела свежей кожей, а светлые волосы были коротко острижены по бокам и зачесаны назад с армейской педантичностью. Однако сильнее всего поражал взгляд его прозрачных серо-голубых глаз — холодный, лишенный какого-либо человеческого волнения, словно принадлежавший существу, которое наблюдало падение сотен миров и давно разучилось удивляться чужой боли.
Громов торопливо поднялся с табурета, одернув плащ, а Шестакова вытянулась в струнку, прижав папку к груди.
— Вольно, товарищи, — негромко произнес вошедший. Его голос, спокойный и ровный, заполнил палату так плотно, что тонкие стекла в раме тихо отозвались дребезжанием. — Шестакова, закрывайте проверку по стрельбе. Убитый опознан по картотеке как Семен Косолапов, беглый рецидивист из Карлага, за ним тянется три разбойных нападения по Московской области. Старший лейтенант действовал в строгом соответствии с уставом, рапорт я уже утвердил у руководства управления.
— Товарищ майор, но по процессуальной норме положено получить личные показания… — попыталась возразить следователь, заметно смутившись.
— Нормы подождут до завтрашнего утра, Вера Николаевна, — перебил ее Виктор Иванович без единого признака раздражения. — А город ждать не станет. Сорок минут назад у Тишинского рынка перехватили полуторку обувной фабрики с получкой. Шофер застрелен на месте, кассир доставлен в больницу без памяти, сейф с деньгами вскрыт. Действовали дерзко, стреляли из пистолета с глушителем кустарной работы. Громов, бери дежурную машину, эксперта и поезжай на место. Перевернуть все близлежащие дворы, но гильзы найти.
— Сделаем, командир, — коротко отозвался Грач, надвинул кепку на самые брови и быстро выскользнул в коридор.
Шестакова молча завязала тесемки папки, бросила на притихшего Платонова долгий, проницательный взгляд и покинула палату, аккуратно прикрыв за собой дубовую дверь.
Майор подошел к кровати неслышной, упругой поступью, остановился в ногах и положил тяжелые ладони на спинку койки. Его взгляд уперся прямо в переносицу попаданца, заставив того внутренне похолодеть. Казалось, этот человек видел человека насквозь, до самых потаенных глубин чужого сознания.
— Выглядишь паршиво, Алексей, — констатировал Крид, чуть наклонив голову. — Словно тебя вывернули наизнанку, прополоскали в проруби и запихали обратно в тело чужими руками.
— Контузия тяжелая, товарищ майор, — через силу ответил Платонов, заставляя себя не отводить глаз. — Голова гудит, память кусками отвалилась.
На тонких губах начальника отдела мелькнула слабая, едва уловимая усмешка, пропитанная ледяной иронией.
— Человеческая память вообще штука хрупкая, — ровным тоном заметил офицер. — Люди вечно помнят пустые обиды и забывают то, за что следовало бы держаться намертво. Ты вот, к примеру, совершенно забыл, что левой рукой на спусковой крючок отродясь не нажимал. Ты же у нас закоренелый правша был до вчерашней ночи, Платонов. От макушки до пяток.
Холодный пот мгновенно выступил под бинтами на лбу. Одеяло он действительно придерживал левой рукой — чисто машинальное движение человека, родившегося левшой в своем прежнем времени.
— Плечо разболелось, ранение старое заныло… — попытался оправдаться сыщик.
— Полно тебе, — мягко пресек Крид, и в его негромких словах прозвучала абсолютная, несокрушимая уверенность. — Мне безразлично, что именно перевернулось в твоей голове и каких богов ты теперь поминаешь про себя перед сном. На Петровке не богадельня, чтобы разбираться в чужих душевных метаниях. Мне нужен рабочий опер. Цепкий, злой и живой. На Москву накатывает такая волна уголовщины, какой сорок второй год позавидует. Лагерные воры рвут город на куски, оружие стреляет на каждом углу, а кураторы с Лубянки спят и видят, как бы списать любой наш нераскрытый висяк на политическое вредительство.
Великан выпрямился, одернул темно-синее сукно кителя и положил на край тумбочки плотную белую пачку папирос «Герцеговина Флор».
— Даю тебе двое суток постельного режима. Прочисти мозги, вспомни, как правильно честь отдавать старшим по званию и на какой руке пальцы сгибаются. В четверг в восемь утра жду у себя в кабинете с ясными мыслями и соображениями по нападению у Тишинки. Не справишься — отправлю в архив перекладывать старые ориентировки. Или отдам на растерзание Шестаковой, она за пропавшие папки с тебя три шкуры спустит. Уяснил?
— Так точно, товарищ майор, — твердо отозвался Платонов, инстинктивно подобравшись под одеялом.
— Вот и ладно, — Крид шагнул к выходу, но у самого порога на мгновение задержался, бросив через плечо: — И постарайся больше не ловить бандитский свинец головой, лейтенант. Земля нынче холодная, копать тяжело.
Дверь закрылась со сдержанным стуком, отрезав тяжелую поступь начальника.
Платонов медленно откинулся на жесткий валик подушки и шумно перевел дух, глядя на побеленный потолок палаты. За двойным стеклом затяжно прогудел маневровый паровоз, протяжно звякнул трамвай на повороте, возвещая о начале очередного рабочего дня огромного советского города. До эпохальных перемен в стране оставались считаные годы, но выжить в этой суровой реальности среди воров, конвойных и нечеловечески проницательного начальства ему предстояло прямо сейчас.
Опер протянул руку к тумбочке, взял пачку папирос и с кривой усмешкой прошептал в пустую комнату:
— Ну что, старлей… Принимай хозяйство.

Казенная шинель из грубого серого сукна пахла нафталином и каптеркой, однако пришлась точно впору, приятно придавив плечи привычной тяжестью.
Пожилая санитарка с усталым рябым лицом молча выложила на полированную конторку личные вещи, извлеченные из вещевого мешка: плотно набитый брезентовый бумажник, связку тяжелых ключей на витом проволочном кольце, карманное зеркальце с треснувшим уголком и потертое красное удостоверение сотрудника МУРа. Алексей раскрыл книжечку, вглядываясь в маленькую черно-белую карточку под круглой мастичной печатью. Со снимка на него исподлобья глядел крепкий парень с жестким взглядом светлых глаз, упрямым подбородком и тонкими губами. Тот же разворот бровей, та же ямочка на щеке, только лицо на фото казалось злее и напряженнее, чем в отражении треснувшего стеклышка.
— Распишись вот туточки, сынок, — шамкнула женщина, пододвигая амбарную книгу в клеенчатом переплете. — Да фуражку плотнее не натягивай, пока шов на виске не затянулся, а то растревожишь рану.
Выписавшись из лазарета без лишних церемоний, старлей толкнул массивную дубовую дверь и шагнул с крыльца на Покровку.
Октябрьский воздух обжег легкие морозной свежестью, после которой больничный дух карболки окончательно выветрился из памяти. Москва пятьдесят первого года накатила на него не кинематографической картинкой из старых лент, а оглушительным, плотным потоком настоящей жизни.
По булыжной мостовой, позвякивая сцепками и высекая снопы искр из контактных проводов, катил пузатый сине-желтый трамвай, до отказа набитый пассажирами. Люди гроздьями висели на подножках, придерживая портфели и сетки с антоновскими яблоками. На перекрестке с бульваром регулировщик в белых перчатках и фуражке с бирюзовым околышем виртуозно взмахивал черно-белым полосатым жезлом, пропуская колонну тяжелых грузовиков «ЗИС-150», груженных мешками с цементом. Мимо прошуршала лакированными боками новенькая легковая «Победа» песочного цвета, обдав сырым бензиновым перегаром двух ломовых извозчиков, чьи битюги флегматично мотали мордами у деревянной коновязи.
Город строился с яростным, почти неистовым размахом. Чуть поодаль, в просвете между доходными домами дореволюционной кладки, вздымались к свинцовому небу циклопические металлические конструкции высотки у Красных Ворот. Строительные леса уходили в облака, вокруг суетились рабочие в ватниках, а на огромных фанерных щитах вдоль забора кумачом горели лозунги: «Пятилетку — в четыре года!» и «Мир победит войну!».
Но стоило отвести взгляд от парадного величия, как открывалась изнанка. По тротуарам тек густой людской поток: женщины в шерстяных платках и драповых пальто с подбитыми плечами, школьники в форменных мышиных фуражках с начищенными бляхами, хромые фронтовики в вылинявших гимнастерках без погон, но с рядами орденских колодок на груди. У керосиновой лавки выстроилась чинная очередь домохозяек с жестяными бидонами, а из полуподвальной пивной тянуло ячменным духом, мокрой воблой и горьким табаком, под аккомпанемент надрывной гармони, выводящей «Враги сожгли родную хату».
Алексей достал из кармана справку о выписке с штампом прописки. Адрес значился неподалеку: Малый Казенный переулок, дом семь. Дойти можно было пешком за десять минут, не тратя драгоценные медяки на трамвайный билет.
По пути он заглянул в бумажник. Внутри лежали сложенные вчетверо хрустящие банковские билеты реформы сорок седьмого года — зеленоватые «тридцатки» с портретом Ленина, пара тяжелых синих сотенных купюр и горсть звонких никелевых пятаков. Для рядового москвича сумма приличная, вполне хватало дотянуть до следующей получки, если не шиковать в «Арагви» и не скупать икру в коммерческих гастрономах.
Дом номер семь оказался бывшим барским особняком в три этажа, со следами былой лепки на карнизах и тяжелыми чугунными воротами, ведущими в тихий глухой двор. Во дворе сохли простыни, натянутые между старыми липами, звенела пила дровоколов, а на крыльце сидел серый полосатый кот, не проявлявший к милицейской форме ни малейшего интереса.
Парадный подъезд встретил запахом жареного лука, кошачьих меток и влажной побелки. Скрипучая лестница с коваными перилами привела на второй этаж. Медная пластинка с гравировкой на массивной двери сообщала, что когда-то здесь проживал присяжный поверенный, но теперь на филенке висел фанерный щит с чернильными надписями и кнопками звонков: «Шнейдер — 1 звонок», «Семеновы — 2 звонка», «Платонов — 3 звонка».
Однако отдельная дверь в самом торце коридора, бывшая некогда выходом на черную лестницу или комнаткой для прислуги, имела собственный замок. Алексей вставил бородчатый ключ в замочную скважину, провернул дважды тугой механизм и толкнул полотно плечом.
Квартира оказалась крошечной, но совершенно отдельной — неслыханная роскошь для перенаселенной столицы образца пятьдесят первого года. Видимо, сказались боевые заслуги прежнего хозяина или особое ходатайство муровского начальства.
Узкая прихожая с вешалкой из оленьих рогов сразу переходила в вытянутую комнату с высоким сводчатым окном, выходившим в тихий переулок. Обстановка была спартанской, чисто офицерской: кованая железная кровать с никелированными шариками, застеленная байковым покрывалом, массивный письменный стол темного дуба, заваленный казенными бланками и брошюрами по криминалистике, платяной шкаф с трещиной на зеркальной створке и круглая голландская печь в углу, облицованная белым кафелем.
Но внимание попаданца приковал дальний угол у окна, куда падал мягкий рассеянный свет осеннего дня.
Там стоял настоящий деревянный мольберт с винтовыми зажимами, перепачканный бурыми и синими пятнами. Рядом на табурете теснились стеклянные баночки с льняным маслом и скипидаром, жестяные тубы с масляной краской фабрики «Красный художник» и пучки щетинных кистей в треснувшей глиняной кружке. На мольберте был натянут небольшой грунтованный холст на подрамнике.
Алексей подошел ближе, разглядывая работу.
На холсте широкими, уверенными мазками был написан вечерний московский пейзаж: темные зубчатые силуэты старых крыш, тонкая стрела колокольни и пылающее, яростно-малиновое небо, по которому расплывалось заходящее солнце. Картина осталась незавершенной: нижняя часть едва наметилась углем, а светлое пятно солнечного диска требовало лессировки.
Сыщик тронул пальцем сухую шершавую поверхность полотна и задумчиво хмыкнул себе под нос:
— Надо же… Гроза уголовного розыска, рукопашник и стрелок от бога, а по вечерам сидел и закаты малевал. И ведь неплохо получалось, черт тебя дери. Рука поставлена, цвет чувствовал. Кто же ты был на самом деле, старлей Платонов?
В шкафу обнаружился скромный гардероб: пара сменных форменных гимнастерок с петлицами, запасные галифе, тяжелый штатский костюм из добротного бостона темно-серого цвета, две белые нательные рубахи и стопка чисто выстиранных носовых платков. На нижней полке стояла коробка из-под обуви, доверху набитая патронами к нагану и пистолету ТТ, завернутыми в промасленную тряпицу. Там же лежал наградной портсигар с выгравированной надписью: «Гвардии лейтенанту Платонову за освобождение Варшавы».
Закончив беглый осмотр комнаты и убедившись, что никаких явных компрометирующих закладок или признаков чужого вторжения нет, опер скинул тяжелую шинель, расстегнул ворот кителя и прошел во вторую крошечную каморку, служившую кухней.
Здесь царил функциональный минимализм. Небольшая чугунная раковина с латунным краном, из которого после недолгого фырканья с гулом потекла ржавая, а затем кристально чистая ледяная вода. Возле стены пристроилась одноконфорочная газовая плитка, подключенная к тонкой трубе, и навесной фанерный шкафчик с примитивным шпингалетом.
В шкафчике обнаружились стратегические запасы: пачка морской соли в серой оберточной бумаге, полупустая жестяная банка с надписью «Грузинский чай высшего сорта», несколько кусков колотого твердого сахара-рафинада в стеклянной солонке и круглый ломоть черного ржаного хлеба, уже успевший слегка зачерстветь под льняной салфеткой.
— Жить можно, — вслух констатировал Алексей, чувствуя, как от пережитого напряжения и долгой прогулки начинает подсасывать под ложечкой.
Он взял закопченный эмалированный чайник с отбитым носиком, ополоснул его холодной струей, наполнил до краев и водрузил на плиту. Достав из кармана коробок фабрики «Красная звезда», чиркнул спичкой. Серный огонек вспыхнул с сухим треском, газ зашипел, и вокруг горелки распустилась ровная корона сине-голубого пламени.
Пока вода шумела, нагреваясь в пузатом жестяном брюхе, опер нашел толстостенный граненый стакан в простом жестяном подстаканнике, щедро сыпанул туда скрученных темных чаинок и добавил два увесистых осколка сахара, пахнущего патокой.
Чайник закипел быстро, выплевывая из носика упругую струю пара и подрагивая крышкой. Заварив крутой кипяток, Алексей накрыл стакан блюдцем, чтобы настой набрал силу, и подошел к маленькому кухонному окну.
Сумерки сгущались над переулком стремительно, заливая московские дворы густой синевой. В окнах дома напротив зажигались желтые абажуры, где-то за стеной звенела посуда, чей-то детский голос зубрил таблицу умножения, а радиола у соседей приглушенно наигрывала вальс.
Этот мир был чужим, сложным, полным смертельных опасностей и скрытых мин, но он был живым до последней пылинки в воздухе. Завтра утром ему предстояло явиться в кабинет к майору Криду, вступить в схватку с бандитами Тишинского рынка и отбиваться от цепких вопросов дотошной следовательницы Веры.
Но прямо сейчас у него были эти полчаса тишины, горячий крепкий чай, отдающий терпким древесным духом, и чужая жизнь, которую нужно было во что бы то ни стало сделать своей собственной.

Глава 2

Горячий терпкий чай немного разогнал туман в голове, однако оставаться в четырех стенах крошечной каморки сделалось невмоготу. Слишком уж давили низкие своды и незнакомые вещи прежнего хозяина, словно молчаливо требовавшие ответа, куда подевался настоящий старший лейтенант Платонов. Чтобы не сойти с ума от пляшущих мыслей, сыщик решил выбраться наружу и как следует проветрить гудящую голову прохладным вечерним воздухом.
Служебный китель с синими петлицами он оставил на спинке стула, решив не привлекать к себе лишнего внимания на тихих улицах. Вместо формы опер извлек из недр платяного шкафа добротное демисезонное пальто из темно-серого бостона, повязал вокруг шеи мягкий шерстяной шарф и надел неприметную темную кепку, надвинув козырек чуть набок, чтобы скрыть выглядывающий краешек бинта.
Москва стремительно погружалась в сырые осенние сумерки, окутываясь сизым туманом и терпким дымом печных труб. Шагая вдоль Малого Казенного переулка в сторону Покровского бульвара, Алексей с жадным любопытством вглядывался в вечерний быт советской столицы, который прежде видел разве что в музейных хрониках. На углу у чугунной тумбы румяная тетка в засаленном белом переднике бойко торговала из круглого фанерного короба горячими пирожками с ливером, над которыми поднимался аппетитный пар, пахнущий жареным луком и топленым нутряным салом. Чуть поодаль, возле застекленного павильона с вывеской «Пиво — Воды», нестройная мужская очередь шумно спорила о футбольном матче столичного «Динамо», передавая из рук в руки тяжелые полулитровые кружки с шапками плотной пены.
Мимо время от времени с глухим рокотом проносились редкие грузовики с фарами, прикрытыми светомаскировочными козырьками еще с военных времен, а по тротуарам шли уставшие люди с авоськами, в которых белели стеклянные бутылки с молоком, заткнутые картонными кружками, да лежали завернутые в серую оберточную бумагу селедки. В этом неспешном человеческом круговороте чувствовалось странное, незнакомое современному человеку спокойствие, смешанное с привычной фронтовой настороженностью.
Свернув с освещенного бульвара в сторону переулков у Хитровской площади, Платонов решил срезать дорогу через темный проходной двор. Высокая арка старого доходного дома встретила его глубокой, почти липкой тенью и резким запахом гнилой капусты из мусорных баков.
В глубине подворотни послышался сухой щелчок кремня, на мгновение осветивший три небритые физиономии, и навстречу оперу из темноты неторопливо выплыли трое. Одеты они были по последней блатной моде: мешковатые парусиновые брюки, заправленные в начищенные хромовые сапожки гармошкой, короткие драповые полуперденчики и надвинутые на самые брови кепки-малокозырки.
— Куда лапти правишь, гражданин хороший? — раздался сиплый, прокуренный голос того, что стоял по центру, поигрывая массивной свинцовой бляхой на распущенном ремне. — Время позднее, трамваи в парк ушли, а ты тут в одиночку бостонское пальтецо выгуливаешь. Непорядок для трудового элемента.
Двое других ловко взяли Алексея в клещи, отрезая путь к отступлению к освещенной мостовой. Тот, что стоял слева, низкорослый и вертлявый парень с золотой фиксой во рту, с тихим металлическим лязгом выбросил вперед длинное лезвие наборной финки с рукоятью из цветного плексигласа.
— Скидывай клифт, дядя, да ходики выкладывай, пока дырок лишних в боку не провертели, — осклабился меченый золотом, припадая на полусогнутые ноги. — У нас разговор короткий, ежели кто артачится — сразу к праотцам отправляем на вечный покой.
Внутри у попаданца мгновенно сработал профессиональный рефлекс, обостренный фронтовым прошлым его нового тела. Страха не было, накатила лишь холодная, злая собранность. Пистолета в кармане пальто не оказалось, поскольку табельный наган остался лежать в сейфе дежурной части на Петровке до официального выхода на службу. Надеясь нащупать хотя бы перочинный нож или коробку спичек, чтобы зажать в кулаке для веса удара, сыщик сунул руки в глубокие прорезные карманы пальто.
Пальцы внезапно наткнулись на что-то невероятно тяжелое, монолитное и холодящее кожу гладким металлом. В каждом кармане лежало по увесистому, идеально отлитому из серого свинцово-чугунного сплава кастету с широкими упорами для ладоней и индивидуальными выемками под четыре пальца. Прежний хозяин тела явно знал толк в негласных ночных прогулках по неблагополучным районам столицы и держал в карманах штатского платья весьма специфический арсенал.
Пальцы привычно и четко скользнули в кольца, ладони сомкнулись вокруг прохладных упоров. Баланс сил изменился в долю секунды, наполнив тело приятной, сокрушительной уверенностью.
— А закурить у вас, орлы, часом не найдется? — с глуховатой усмешкой поинтересовался Платонов, слегка расслабив плечи и сделав вид, будто испуганно вжимает голову в воротник. — А то после госпиталя на сладкое потянуло, мочи нет.
— Я те сейчас так закурю, фраер, навек ослепнешь! — рявкнул верзила с ремнем и с размаху бросил свинцовую пряжку прямо в лицо сыщику.
Алексей резко качнул корпусом влево, пропуская свистящий кусок железа мимо уха, и тут же, не теряя инерции, шагнул навстречу нападавшему. Правый кулак, утяжеленный почти полукилограммовым куском металла, вошел главарю точно под основание челюсти с коротким хрустом ломающейся кости. Бандит захлебнулся собственным криком, закатил глаза и кулем рухнул на мокрый булыжник, выронив ремень.
В этот момент вертлявый с финкой попытался достать оперативника снизу, целясь под ребра, однако Платонов успел перехватить его вооруженную руку за запястье и намертво выкрутил сустав внутрь. Нож со звоном брякнул о камни подворотни, а левый кастет старлея с размаху припечатал карманника в переносицу. Брызнула темная юшка, и любитель чужих часов мгновенно осел на четвереньки, оглашая сырой двор надрывным визгом и зажимая разбитое лицо обеими ладонями.
Третий налетчик, стоявший позади всех, оказался сообразительнее подельников: вместо того чтобы лезть в рукопашную, он развернулся на пятках и рванул было обратно в сторону проходного двора, но споткнулся о брошенный деревянный ящик. Платонов нагнал беглеца в два широких прыжка, схватил за шиворот поношенного ватника и с силой впечатал лопатками в кирпичную стену.
Тот отчаянно замахнулся кованым каблуком, метя в колено, но угодил лишь по касательной в бок, глухо отдавшись в ребрах ноющей болью. Алексей скрипнул зубами от вспышки в раненой грудине, однако руки не разжал, а лишь аккуратно и веско приложил урку свободной ладонью в солнечное сплетение. Воздух со свистом покинул легкие нападавшего, и тот сполз по кирпичам на землю, судорожно хватая ртом холодный воздух.
— Вот и поговорили по душам, работники ножа и топора, — ровно выдохнул Платонов, вытирая рукавом выступившую испарину со лба и чувствуя, как под пальто тупо ноют ушибленные ребра.
Быстро стянув с поверженных грабителей их же собственные брючные ремни и засаленный кашне одного из уркаганов, сыщик сноровисто стянул им руки за спинами крепкими узлами, которым его в свое время учили на армейских курсах войсковой разведки. Подонки лишь глухо матерились сквозь выбитые зубы, окончательно осознав, что нарвались вовсе не на пугливого бухгалтера с получкой.
Спрятав кастеты обратно в карманы пальто, Алексей спокойно вышел из темной подворотни на освещенный перекресток. На углу соседнего дома тускло светилась стеклянная будка уличного телефона-автомата. Опустив в прорезь никелевый двугривенный, опер снял тяжелую карболитовую трубку с витого шнура и решительно набрал короткий номер дежурной части городского управления.
— Дежурный по МУРу капитан Тарасов слушает, — донесся из мембраны строгий, уставший голос под аккомпанемент треска пишущих машинок.
— Здравия желаю, товарищ капитан, — четко произнес Платонов, стараясь говорить максимально по-уставному. — Докладывает старший лейтенант убойного отдела Платонов. Нахожусь на Покровском бульваре, во дворе дома номер двенадцать. Только что задержал троих вооруженных налетчиков при попытке разбойного нападения. Двое в отключке, один связан. Требуется автозак для доставки в ближайшее отделение милиции.
На том конце провода повисла секундная тишина, сменившаяся искренним удивлением:
— Платонов? Тебя ж только утром из лазарета выписали, голова еще забинтована! Ты что, уже на улицах бандитов в одиночку вяжешь?
— Так они сами напросились, товарищ капитан, — сдержанно усмехнулся опер. — Не отказывать же советским гражданам во внимании. Жду наряд у въездной арки.
Спустя десять минут к тротуару с натужным воем мотора подкатил дежурный фургон «ГАЗ-АА» с синей полосой на бортах, откуда горохом посыпались четверо рослых милиционеров в длиннополых шинелях с синими петлицами и наганами на боку. Командовал ими пожилой старшина с вислыми усами и медалью «За отвагу» на груди.
Платонов шагнул навстречу, достал из кармана алое служебное удостоверение и небрежно раскрыл его перед глазами старшины:
— Принимай посылку, командир. Клиенты упакованы, финка изъята и лежит у крыльца на тряпице, чтобы пальчики не затереть.
Милиционеры заглянули в темный угол подворотни, оценив размах побоища и живописные синяки стонущих на земле урок. Старшина уважительно покрякал, поправил портупею и повернулся к старлею, покачивая головой:
— Ну и разделал ты их, товарищ старший лейтенант. Прямо как под Сталинградом румынскую пехоту. Сразу видно муровскую хватку, не зря про вас в газетах пишут. А сами-то целы? Лицо вон бледное, да и за бок держитесь.
— Ерунда, старшина, пару раз по ребрам мазнули, до свадьбы заживет, — отмахнулся Алексей, отдавая честь. — Оформите как положено протоколом задержания с поличным, а рапорт я завтра утром лично майору Криду на стол положу. Забирайте орлов, пусть на нарах ума-разума набираются.
Патрульные споро закинули матерящихся уголовников в кузов грузовика, захлопнули кованые запоры и покатили по мостовой, оставляя за собой сизый шлейф бензинового перегара.
Платонов остался стоять на углу опустевшего переулка, вдыхая морозный воздух и глядя вслед удаляющимся красным габаритным огням машины. Бок неприятно саднило, висок под повязкой тихонько пульсировал, но в душе впервые за последние дни появилось странное, пьянящее чувство правильности происходящего. Он был на своем месте, город признал его кулаки, а до решающего разговора в кабинете майора оставалось чуть больше суток.

Адреналин после драки выветривался медленно, оставляя в мышцах гулкую тяжесть и вполне терпимую, тупую боль в левом боку, куда пришелся кованый каблук незадачливого беглеца. Возвращаться в пустую каморку с чужими карандашами и невысохшим холстом совершенно не хотелось, поэтому Алексей поглубже спрятал руки в карманы, нащупал шершавые бока чугунных кастетов и неторопливо двинулся дальше по ночным переулкам.
Послевоенная столица в этот предутренний час казалась декорацией к грандиозному спектаклю, где зрители уже разошлись, а актеры заснули прямо в кулисах. Влажный асфальт бульваров блестел в желтом свете редких фонарей, отражая черные ветви старых лип, с которых ветерок лениво срывал последние бронзовые листья.
Возле кованых ворот старинной усадьбы на Чистопрудном переулке дежурил пожилой бородатый дворник в брезентовом фартуке поверх ватника. Мужчина с флегматичным упорством скреб мостовую тяжелой березовой метлой, вздымая терпкий запах прели и влажной пыли. Увидев припозднившегося прохожего в добротном бостоновом пальто, старик оперся на черенок и окинул старлея прищуренным оком бывалого сторожа.
— Гуляем, товарищ начальник? — негромко проскрипел дед, наметанным взглядом выцепив казенную выправку и характерную манеру держаться у темных стен. — Холодает к заутрене, заморозок будет. Вон лужи у водостока уже стекленеют.
— Гуляю, отец, — улыбнулся Алексей, останавливаясь у чугунной решетки и доставая пачку «Герцеговины Флор». — Голова после лазарета дурная, воздухом лечусь. Закуривай, табак знатный, кремлевский.
Глаза старика масляно блеснули, он бережно принял толстую папиросу узловатыми, въевшимися в сажу пальцами и с благоговением поднес ее к огоньку спички.
— Ох и ядреный дух, чистый мед, — с наслаждением выдохнул дворник, выпуская под ветви лип ароматную струйку. — Спасибо за уважение, сынок. А то нынче молодежь дерзкая пошла, все норовят мимо урны окурок швырнуть да еще облаять в придачу. Ты б только осторожнее по Кривоколенному кружил, там намедни шалопаи со стекольного завода керосиновую лавку расковырять пытались.
— Пусть попробуют, — усмехнулся опер, вспомнив недавних знакомцев в кузове полуторки. — Работа у нас такая, отец: кому метлой махать, кому дурь из голов выбивать.
Попрощавшись со словоохотливым стражем чистоты, сыщик свернул к Мясницкой, а оттуда ленивым прогулочным шагом направился в сторону центра. Город постепенно менял свой облик: тихие патриархальные дворики уступали место монументальным гранитным цоколям, широким площадям и строгим громадам доходных домов.
На Театральной площади ночная тишина обретала особое, почти торжественное звучание. Сквозь полупрозрачную сизую дымку величественно проступал фасад Большого театра с его массивной квадригой Аполлона, застывшей над монументальными колоннами. У подножия театрального здания стоял запах мокрого гранита, дорогой парфюмерии, которую за день успели выветрить нарядные зрители, и застоявшейся воды в потухших фонтанах.
Огибая боковой флигель со стороны служебного входа, Алексей внезапно уловил слабое шуршание и тонкий, горьковатый аромат папиросного дыма.
В глубокой тени массивной арки, прислонившись спиной к холодной штукатурке, стояла девушка. Тоненькая, словно натянутая скрипичная струна, она куталась в узкое драповое пальто с коротким воротником из кролика, из-под которого виднелся темный вязаный шарф. Ее миниатюрные ступни в легких туфлях-лодочках явно не годились для октябрьских заморозков, и незнакомка нервно переступала с ноги на ногу, выбивая дробь каблучками. Лицо у нее было бледным, с высокими точеными скулами и темными, строго очерченными глазами, в которых сейчас плескалась неприкрытая вселенская тоска. Тонкие пальцы, нервно сжимавшие гильзу «Казбека», мелко подрагивали от холода.
— Курение на ветру в такой обуви — верный путь к бронхиту и выговору от строгого начальства, — негромко заметил Платонов, притормаживая в двух шагах от арки.
Девушка вздрогнула, резко повернула голову и смерила подошедшего колючим, настороженным взглядом, в котором сквозило привычное раздражение уставшего до предела человека.
— А вы, простите, инспектор по охране здоровья трудящихся или просто любитель читать нотации незнакомым женщинам в четыре утра? — с легкой хрипотцой бросила она, выпустив струю дыма в холодный воздух.
— Ни то и ни другое, — без тени обиды отозвался Алексей, дружелюбно склонив голову набок. — Обычный сочувствующий гражданин. Смотрю: стоит барышня, выправка царская, осанка такая, будто в позвоночник впаян стальной рельс, а глаза грустные, как у первоклассника перед контрольной по арифметике. Решил поинтересоваться, не требуется ли помощь советской милиции.
Незнакомка нервно усмехнулась, окинув взглядом его помятую кепку и темное пальто:
— Советской милиции? Что-то вы не слишком похожи на постового с перекрестка, гражданин. Фуражки нет, свистка тоже, да и на виске вон марлевая повязка проглядывает. Скорее уж сами от хулиганов спасались.
— Хулиганы как раз сейчас в отделении сидят и протоколы подписывают, а повязка — это производственные издержки, — хмыкнул старлей, подходя чуть ближе, чтобы загородить собеседницу широкой спиной от сквозняка. — Так что за драма на пуантах разыгралась в этих священных стенах? Неужели злой балетмейстер лишил главной партии в «Лебедином озере»?
Девушка замерла, удивленно вскинув темные брови:
— Откуда вы знаете про балет?
— Да бросьте, это же на лбу написано. Носки туфель вывернуты наружу, пальцы ног поджаты, шея лебединая, а спина прямая даже в момент смертельной усталости. Я по роду службы привык подмечать мелочи. Ну так что стряслось?
Собеседница вздохнула, затянулась в последний раз и аккуратно затушила папиросу о чугунный обод водосточной трубы, спрятав окурок в спичечный коробок.
— Семь часов на репетиции прогона третьего акта, — призналась она глухо, и в ее тоне прорезалась неподдельная девичья обида. — Седьмой час подряд маэстро заставляет крутить фуэте, кричит, что я двигаюсь как груженый мукой трамвай, и обещает сослать во второй состав кордебалета до конца пятилетки. Ноги гудят так, будто по ним молотом били, последний троллейбус ушел два часа назад, а дома ждет только холодная комната и пустой чайник.
— Ну, насчет трамвая ваш маэстро явно погорячился, — весело заметил Алексей. — Трамваи по Москве ходят громко и сердито, а вы больше похожи на замерзшую синицу, которую ветром занесло в чужой карниз. Меня, кстати, Алексеем зовут.
— Майя, — поколебавшись секунду, ответила девушка и несмело протянула озябшую узкую ладошку.
— Очень приятно, Майя. Значит, план спасения таков: эти легкомысленные туфельки мы немедленно отправляем по направлению к теплу, пока вы окончательно не приросли к мостовой. Я вас провожу. Возражения не принимаются, тем более что в такую пору на улицах попадаются граждане значительно менее воспитанные, чем я.
Девушка внимательно посмотрела в его ясные светлые глаза, уловила спокойную уверенность в движениях и слабо улыбнулась уголками губ:
— А если я скажу, что живу далеко, на улице Горького?
— Значит, у нас впереди прекрасная прогулка по спящей столице, — парировал сыщик, галантно предложив локоть.
Дорога через тихие бульвары и широкую, умытую поливальными машинами улицу Горького пролетела незаметно. Майя, поначалу державшаяся настороженно, быстро оттаяла под градом озорных баек, которыми Алексей разбавлял ночной холод. Он травил истории об оперских курьезах, искусно переплетая фронтовой фольклор со служебными байками, обходя острые углы и заставляя усталую балерину негромко смеяться в вязаный шарф. Оказалось, что за строгой маской академической танцовщицы пряталась бойкая девчонка из Сокольников, которая бредила сценой с семи лет и искренне презирала закулисные интриги театральной богемы.
Дом Майи оказался солидной сталинской постройкой с высокими полукруглыми окнами и массивным гранитным порталом.
— Ну вот и добрались в целости и сохранности, — сказал Алексей, останавливаясь у тяжелой дубовой двери подъезда. — Ноги целы, нос почти отогрелся. Марш в постель, а маэстро своему завтра передайте: если будет придираться, МУР проверит его репертуар на предмет вредительства социалистической хореографии.
Девушка тихо рассмеялась, поправила выбившуюся из-под платка прядь волос и вдруг внимательно посмотрела на забинтованный висок спутника:
— Знаете что, Алексей… Вы меня спасли от верной простуды, а сами бледный как полотно. У меня на кухне есть настоящий цейлонский чай и свежие маковые баранки, которые тетка вчера с Тишинского рынка привезла. Если не побрезгуете скромным актерским бытом — поднимайтесь на четвертый этаж. Согреетесь перед дальней дорогой.
— От такого предложения даже устав уголовного розыска отказываться запрещает, — с искренней радостью отозвался сыщик.
Квартира балерины оказалась уютной угловой комнатой в бывшей профессорской коммуналке, где соседи сейчас спали глубоким богатырским сном. В воздухе витал запах сушеной лаванды, канифоли для пуантов и старых переплетов. Вдоль стены выстроились стеллажи с нотами и театральными программками, а на круглом столе под вышитой шелковой скатертью дремал пузатый медный чайник.
Пока Майя хозяйничала у крошечной керосинки, сменив тесные туфли на мягкие войлочные тапочки, Алексей с удовольствием опустился в глубокое вольтеровское кресло. Тепло маленькой кухни действовало умиротворяюще, окончательно примиряя с ноющей болью в боку.
Вскоре на столе появились две тонкие фарфоровые чашки с золотой каемкой, наполненные янтарным, пахнущим сухофруктами кипятком, стеклянная розетка с прозрачным липовым медом и целая связка пухлых, щедро усыпанных черным маком хрустящих баранок.
— Угощайтесь, товарищ старший лейтенант, — с легким лукавством произнесла хозяйка, пододвигая чашку. — Баранки свежие, сегодняшние. Хрустят так, что на сцене за километр слышно было бы.
Чай оказался обжигающим, крепким и удивительно ароматным, смывающим остатки госпитальной горечи и ночной сырости. Они сидели у темного окна, негромко переговаривались о пустяках, грызли сладковатые баранки и наблюдали, как за стеклом медленно отступает глухая черная ночь. В этом простом домашнем чаепитии не было никакой фальши или скрытого подтекста — лишь чистая, светлая человеческая благодарность и редкое душевное спокойствие, которого обоим так отчаянно не хватало в их крутых служебных буднях.
Спустя полчаса, тепло попрощавшись с порозовевшей и заметно повеселевшей Майей, сыщик спустился по широким мраморным ступеням и вышел на улицу.
Город встречал рассвет.
Небо над кремлевскими башнями и темной гладью Москвы-реки окрасилось в изумительные, акварельные тона: от прозрачно-бирюзового у самого горизонта до нежно-малинового и расплавленного червонного золота на перистых облаках. Первые косые лучи холодного осеннего солнца ударили по шпилям высоток, заставив сверкать строительные леса и рубиновые звезды на башнях. По широкой мостовой с бодрым перезвоном покатил самый первый утренний трамвай, разгоняя сизый речной туман, а на перекрестках уже запестрели белые фартуки первых молочниц.
Алексей шагал по просыпающейся столице широким, пружинистым шагом, ощущая во всем теле приятную бодрость и ту удивительную, хмельную легкость, какая случается только после пережитой бури. Он был жив, вокруг него бурлил великий, могучий город, полный тайн и скрытых угроз, а впереди ждал сложный день, к которому он теперь чувствовал себя абсолютно готовым.

Глава 3

Утреннее солнце едва пробивалось сквозь пыльное стекло, расчерчивая дощатый пол длинными бледными полосами. Голова после ночной прогулки и неожиданного чаепития у балерины уже не раскалывалась, оставив лишь легкую чугунную тяжесть в затылке да тупую ноющую память в ребрах, куда вчера так неудачно пришелся каблук уличного налетчика.
Алексей подошел к умывальнику, над которым на ржавом гвозде висело мутноватое зеркало в жестяной оправе. Из ящика стола он достал канцелярские ножницы и, осторожно поддев край заскорузлой марли, принялся срезать повязку. Бинты сходили неохотно, с сухим шорохом цепляясь за запекшуюся сукровицу у виска. Когда последний слой упал в таз, сыщик вгляделся в собственное отражение. Рана выглядела сердито: рваная багровая борозда шла по касательной над левой бровью, теряясь в волосах, но края уже успели затянуться плотной темной коркой. Старый фронтовой эскулап в лазарете не соврал — кость выдержала удар свинца, оставив на память лишь внушительную боевую отметину, которая через пару месяцев обещала превратиться в аккуратный белесый шрам.
Сполоснув лицо ледяной водой из-под крана и сжав зубы от резкого укола в виске, опер насухо вытерся жестким вафельным полотенцем. На кухне уже весело посвистывал чайник на крошечной газовой конфорке. Алексей не стал размениваться на церемонии: бросил в граненый стакан добрую щепоть грузинского черного чая, залил крутым кипятком до самых краев и бросил туда два увесистых колотых куска сахара. Настой вышел смоляным, почти непроглядным, пахнущим терпким дубовым листом и сладковатой патокой. Обжигающий глоток мгновенно прокатился по пищеводу горячей волной, прогоняя остатки сна и наполняя жилы плотной утренней бодростью.
Служебный гардероб требовал аккуратности. Темно-синий шерстяной китель с васильковыми петлицами и двумя маленькими звездочками старшего лейтенанта на погонах сидел на плечах ладно, будто шили его по мерке в хорошем ателье. Опер застегнул все форменные пуговицы со штампованными звездами, одернул полы, затянул на поясе широкий кожаный ремень с двузубой латунной пряжкой и сунул в карман галифе пару вчерашних чугунных кастетов — расставаться с таким весомым аргументом после ночных событий не хотелось совершенно. Завершила сборы фуражка: Алексей аккуратно натянул ее на голову, чуть сдвинув козырек в сторону левого уха, чтобы темный бархатный околыш полностью прикрывал свежую рану.
Выйдя из подъезда, старлей окунулся в бодрящую утреннюю суету осенней Москвы. До Петровки путь лежал неблизкий, но идти пешком доставляло особенное, ни с чем не сравнимое удовольствие. Город жил на полную мощь. Мимо с грохотом катили полуторки и тяжелые трехосные студебекеры, уцелевшие со времен войны, на перекрестках звенели трамваи, а по тротуарам плотной рекой текли люди в ватниках, пальто и форменных шинелях, спешащие на заводы и в наркоматы. В воздухе стояла неповторимая смесь запахов утренней столицы: дым паровозных топок с недалеких вокзалов, аромат свежеиспеченного ржаного хлеба из полуподвальных булочных и легкий морозный туман, стелющийся над мостовыми.
Вскоре впереди показалась знаменитая Петровка, тридцать восемь.
Алексей невольно сбавил шаг, разглядывая монументальное здание Московского уголовного розыска. Бывший особняк князей Щербатовых, перестроенный и расширенный в строгом классическом стиле, производил внушительное, даже подавляющее впечатление. Массивные колонны у центрального входа, строгая геометрия оконных проемов и густая охра темных стен дышали тяжелым, непререкаемым авторитетом. Здесь решались судьбы столичного криминала, сюда стекались донесения со всех вокзалов, барахолок и притонов, и отсюда же по тревоге вылетали оперативные группы, чьи выстрелы эхом отдавались в глухих переулках Марьиной Рощи. Перед подъездом дежурили два рослых автоматчика в караульных тулупах, а у тротуара урчал мотором представительский черный «ЗИС-110» с занавешенными задними стеклами.
Старлей уже занес ногу на широкую гранитную ступеньку крыльца, когда чья-то жилистая рука с железной хваткой внезапно уцепилась за его локоть и с силой потянула в сторону, за массивный каменный выступ парапета.
— Стоять, Платонов, не мельтеши перед начальственными очами, — прошипел знакомый прокуренный голос прямо над ухом.
Алексей обернулся и нос к носу столкнулся с Костей Громовым. Грач выглядел так, будто не спал последние трое суток: лицо серое от усталости, глаза воспаленные, с красными прожилками на белках, а воротник помятого демисезонного плаща поднят до самых ушей. В зубах у сыщика, вопреки всем писаным и неписаным уставам службы, дымилась неизменная сплюснутая папироса.
— Ты чего за углами прячешься, капитан? — усмехнулся Алексей, высвобождая рукав. — На тебя ориентировку выписали или Шестакова с протоколом по пятам идет?
Костя окинул напарника цепким взглядом, задержался на открытом виске и присвистнул, выпустив струю сизого дыма:
— Гляжу, ты намордник больничный уже содрал? Лихо. А доктор пел, будто ты до Первомая в бинтах ходить будешь, как мумия египетская. Голова-то варит или только фуражку держать способна?
— Варит получше прежнего, — спокойно отозвался Платонов, поправляя ремень. — Шел к Криду на доклад, как договаривались.
— К Криду ты всегда успеешь, майор наш никуда из своего кабинета не денется, он там, по-моему, еще с царских времен без сменщиков сидит, — быстро и тихо заговорил Грач, воровато оглядываясь на входные двери. — Дело есть, Леха. Срочное, горячее, прямо из печки. Помнишь вчерашний налет у Тишинки на полуторку с казенной получкой?
— Такое забудешь. Водитель насмерть, кассир в коме, кассу уволокли.
— Вот именно, — Громов нервно сплюнул табачную крошку под ноги. — Пока вы с барышней Шестаковой вчера в лазарете в гляделки играли, я по своим каналам землю рыл. Стреляли там действительно с глушителем, причем кустарным, тонкой слесарной работы. У нас на весь город таких умельцев — по пальцам пересчитать, и главный среди них — старый хрыч по кличке Самоварыч. До войны на оружейном заводе в Туле инструментальщиком числился, а нынче держит неприметную жестяную мастерскую в тупике за Трубной площадью. Вроде как примусы чинит да тазы паяет, а сам под верстаком воровской заказ до ума доводит.
— Хочешь сказать, он ствол подогнал тишинским налетчикам?
— Мой человечек шепнул, что два дня назад к Самоварычу заваливался один мутный хмырь из банды Горбатого, — в глазах Грача блеснул азартный волчий огонек. — Забирал какую-то тяжелую посылку в газетном свертке и оставил задаток новенькими купюрами. А сегодня утром дед засуетился, закрыл лавку на замок и спешно пакует чемоданы. Если мы сейчас за ним не присмотрим — уйдет на утреннем поезде в Рязань, ищи потом ветра в поле.
Алексей нахмурился, оценивая расклад:
— А почему без официальной группы? Крид дал добро на захват?
— Ты с дуба рухнул, Платонов? — скривился Костя, понижая голос до заговорщицкого шепота. — Пойдем к Виктору Ивановичу — он затребует постановление прокуратуры. Шестакова встанет на дыбы, начнет строчить ордера на обыск, согласовывать с райкомом и проверять благонадежность моих осведомителей. Пока эта бумажная канитель провернется, Самоварыч уже под чужой фамилией в тамбовских лесах самогон глушить будет. Брать надо тепленьким, прямо в мастерской, пока вещички в узлы вяжет. Мне напарник нужен с холодной головой и тяжелым кулаком, который в случае стрельбы назад не сдаст. Ты со мной или пойдешь в канцелярии чернильницы считать?
Платонов коротко усмехнулся. В жилах снова заиграла знакомая охотничья злость, смывая остатки усталости.
— Обижаешь, капитан. Оружие у тебя с собой?
— Мой верный «ТТ» всегда при мне, подмышкой греется, — Грач довольно осклабился, хлопнув напарника по плечу. — А твой наган я предусмотрительно выписал из оружейки еще полчаса назад под свою роспись. Держи, машинка почищена, барабан под завязку.
Костя ловко вытащил из внутреннего кармана плаща тяжелый вороненый револьвер в брезентовой кобуре и сунул его Платонову в руки. Опер привычным движением взвесил оружие на ладони, проверил плавность хода спускового крючка и спрятал ствол во внутренний карман шинели.
— Ну что, размяли косточки, пора и за работу приниматься, — сказал Алексей, надвигая фуражку плотнее. — Веди, Сусанин, показывай, где твои примусники окопались.
Они быстро спустились по ступеням, обогнули угол здания и нырнули в узкий серый переулок, растворяясь в утреннем шуме оживающей столицы.

Сырой октябрьский туман полз от Неглинной, оседая на воротниках липкой водяной пылью и смешиваясь с едким угольным чадом, который тянуло из котельных старых доходных домов. Свернув с Петровки в лабиринт кривых переулков, оперативники мгновенно растворились в тени облупленных брандмауэров, сбавив шаг до неторопливой, будничной походки людей, вышедших в соседнюю лавку за керосином.
Грач шел чуть впереди, на полкорпуса держась ближе к стенам. Его мятая кепка была надвинута почти на самый нос, а руки глубоко упрятаны в карманы плаща, но цепкий, волчий взгляд ни на секунду не отрывался от подворотен и низких цокольных окон.
— Дистанцию держи, лейтенант, не липни, — едва шевеля губами, бросил Костя, не оборачиваясь. — Нас двое, одеты не по форме, но выправка у тебя такая, будто ты полковой штаб на прогулку вывел. Чуть плечи опусти и подбородок подбери, а то любая бабка у колодца через пять минут поймет, что по ее душу с Петровки гости пожаловали.
— Моя выправка хотя бы не пахнет за версту табачной фабрикой «Ява», капитан, — в тон ему отозвался Алексей, скользнув взглядом по крышам противоположной стороны переулка. — Ты папиросу затушил, а шлейф за тобой тянется такой, что собаки на Трубной брехать начинают. Слушай лучше, куда идем. Точный ориентир у тебя есть, или мы по запаху канифоли ориентируемся?
— Я на этом пятачке в сорок четвертом трех дезертиров из танкового батальона выщелкнул, пока ты на фронте из пушек по площадям лупил, — тихо хмыкнул Громов, сворачивая в глухой тупик за Колокольниковым переулком. — Видишь во дворе двухэтажный флигель с заколоченным мезонином? Бывшая каретная при царском трактире. Внизу, в полуподвале, конура Самоварыча. Официально старик лудит тазы, паяет чайники и точит коньки для школьников. Неофициально — его примусы почему-то стреляют без осечек калибром семь шестьдесят два.
Они притормозили возле деревянного дровяника, заваленного березовыми чурками. Отсюда весь двор просматривался как на ладони. Место было глухим, зажатым между двумя глухими кирпичными стенами: ни случайных прохожих, ни пионеров с портфелями. Лишь у водопроводной колонки полосатый кот безуспешно караулил наглых воробьев, скачущих по обледенелой луже.
На массивной дубовой двери полуподвала висел тяжелый амбарный замок, однако Платонов сразу зацепился взглядом за тонкие, почти неуловимые детали.
— Замок навешен для отвода глаз, — негромко произнес Алексей, кивнув в сторону низкого слухового окна, затянутого проволочной сеткой. — Дужка просто вдета в проушину, но не защелкнута. Если бы дед ушел на вокзал, он бы заперся на оба оборота.
Грач покосился на напарника с легким удивлением, в котором мелькнуло профессиональное уважение:
— Смотри-ка, а голова-то у тебя и впрямь на место встает. Что еще видишь, товарищ следователь? Только без заумных догадок, строго по фактам.
— Из тонкой жестяной трубы над карнизом идет дым, — ровным, сухим тоном перечислил старлей, чувствуя, как внутри привычно включается холодный аналитический расчет. — Дым прозрачный, почти без копоти, пахнет не дровами, а древесным углем. Значит, работает горн или небольшая плавильная печь. В такую рань при закрытой лавке просто так железо греть не станут. Либо уничтожает улики и переплавляет матрицы, либо доделывает срочный заказ. И второе: на утоптанной глине перед порогом четкий след от шин тачки или тяжелой тележки. Глубокий, земля влажная. Что-то увесистое выволокли наружу не больше часа назад.
Костя прищурился, вглядываясь в серые колеи у входа, и медленно выдохнул сквозь зубы:
— Тележка, говоришь… Если он инструмент и готовый товар вывозит частями, значит, скидывает хвосты. Мой человечек не соврал: Самоварыч почуял, что после Тишинки за ним придут. Паленым запахло на всю Москву.
— Вопрос в другом, — Алексей чуть подался вперед, прикрывая обзор со стороны переулка широким плечом. — Кто на стреме? Такой тертый дед в одиночку паковать добро не станет. Должен быть дозорный.
Громов коротко дернул подбородком в сторону противоположного угла двора, где под навесом для сушки белья сидел на перевернутом ящике паренек лет четырнадцати в поношенном взрослом ватнике с подвернутыми рукавами. Мальчишка делал вид, что увлеченно строгает перочинным ножиком сосновый брусок, однако каждые десять секунд бросал быстрые, нервные взгляды на входную арку.
— Шкет из местных, зовут Петька-Шустрый, — прошептал Грач. — Отец на Одере остался, мать на чулочной фабрике в две смены вкалывает, а пацан у Самоварыча на побегушках за мелкую копейку крутится. Замешкается чужой в подворотне — пацан свистнет или железякой по ведру грохнет, и дед через черный ход в соседний проходной двор сиганет. А там такие катакомбы еще с купеческих времен остались, что роту автоматчиков запустить можно — без толку.
— Черный ход где выходит? — деловито осведомился Платонов.
— На Цветной, через заброшенную котельную прачечной.
— Значит, делимся, — Алексей быстро прикинул план в уме, привычно выстраивая тактическую схему. — Ты берешь на себя выход у прачечной. Шум поднимать нельзя, иначе пацан подаст сигнал, и старик уйдет в отнорок раньше, чем мы добежим до порога. Я аккуратно снимаю дозорного — без рукоприкладства, просто заговариваю зубы и блокирую свисток. Затем стучусь в центральную дверь условным стуком. Как он клиентуру пускает, знаешь?
— Три коротких, пауза, два тяжелых костяшками в нижнюю филенку, — усмехнулся Костя, и на его бледных губах заиграла злая, азартная улыбка бывалого разведчика. — Слышь, Платонов… Ты после своей контузии будто в академиях генштаба подучился. Раньше ты в таких случаях просто выбивал дверь сапогом и орал дурным голосом про советскую власть.
— Люди меняются, капитан. Особенно когда им пулей череп полирует, — невозмутимо парировал старлей. — Хватит языком молоть, время уходит. Пока мы тут обмениваемся любезностями, дед последний ствол в тигель опустит.
— Добро, — кивнул Громов, подтягивая пояс плаща и проверяя рукоять пистолета под мышкой. — Дай мне ровно две минуты дойти до котельной дворами. Если внутри начнется стрельба — на рожон не лезь, пригнись за дровами. Второй раз в лазарет я тебя на своем горбу тащить не нанимался, спина казенная.
— Не переживай за мою шкуру, Грач. Лучше следи, чтобы через твою прачечную дед на трамвай не сел. Пошел.
Костя бесшумно, точно дворовый пес, скользнул вдоль глухого забора и в два счета растворился за штабелями сырых досок.
Алексей выждал положенные сто двадцать секунд, считая удары пульса в виске, поправил воротник пальто, стряхнул с рукава прилипшую щепку и, напустив на лицо выражение праздной утренней скуки, неторопливо шагнул из тени дровяника прямо к мальчишке под навесом.

Алексей ступал мягко, не спеша, чуть ссутулив плечи и держа руки в карманах, всем своим видом изображая праздного прохожего, случайно забредшего в этот богом забытый тупик.
Мальчишка под навесом мгновенно напрягся. Стружка, свернувшись тонкой спиралью, замерла под лезвием ножика, а цепкие серые глазенки уставились на приближающегося сыщика с неприкрытой волчьей настороженностью. Рука паренька незаметно поползла к нагрудному карману поношенного ватника, где угадывалось что-то твердое — скорее всего, самодельный жестяной свисток или пустая гильза, приспособленная для резкого свиста.
— Слышь, земляк, — негромко, доверительно окликнул его Алексей, притормозив в паре шагов и зябко передернув плечами. — У вас тут в колодце вода не перемерзла еще? С лазарета топаю, во рту сушь, хоть спички зажигай.
Пацан насупился, машинально подавшись назад:
— Нету тут никакой воды, дядя. Сломана колонка. Шел бы ты отсюда по-хорошему, здесь не проходной двор.
— Да ладно тебе ерепениться, орел, — хмыкнул старлей, делая еще полшага вперед и протягивая раскрытую ладонь, на которой блеснула круглая медная монетка в двадцать копеек. — На, держи на леденцы, жалко тебе, что ли?
Жадность на мгновение победила воровскую выучку. Глаза подростка метнулись к пятаку, рука дернулась навстречу, и в эту же секунду Алексей сработал на чистом автоматизме.
Перехватив тонкое запястье мальчишки мягким, но стальным захватом, сыщик второй рукой аккуратно выбил щепорезом ножик из его онемевших пальцев, одновременно шагнув вплотную и прижав локоть шкета к его же собственным ребрам. Другой рукой он ловко нырнул в вырез ватника, нащупал медную трубочку свистка на суровой нитке и срезал ее одним коротким движением спрятанного в рукаве кастета.
Мальчишка судорожно раскрыл рот, собираясь заорать во всю глотку, но Платонов лишь наклонился к его уху и произнес тихо, с леденящей, обжигающей серьезностью:
— Тихо, Петька. Пикнешь хоть букву — и вместо теплой маминой кухни поедешь в Даниловский распределитель для трудных подростков лет на пять, рукавицы для лесоповала шить. А если посидишь тихо вот на этом ящике, пока взрослые дяди разговаривают, я сделаю вид, будто тебя здесь вообще не стояло. Усек расклад?
Парень судорожно сглотнул слюну, покосился на тяжелый подбородок сыщика и побелевшими губами часто-часто закивал.
— Вот и умница. Ноги подбери и сиди, ворон считай.
Оставив перепуганного дозорного на месте, Алексей развернулся и упругой кошачьей поступью направился к полуподвальной двери. Сердце в груди стучало ровно и тяжело, выверенно отсчитывая секунды. Грач к этому моменту уже должен был перекрыть черный лаз в старой прачечной.
Подойдя к кованой притолоке, опер замер, прислушался к глухому перестуку молоточка внутри и выбил костяшками пальцев условный сигнал: три коротких, сухих удара в верхнюю плаху, секундная пауза и два веских, глухих толчка в нижнюю филенку.
За дверью сразу все стихло. Послышалось шарканье тяжелых войлочных чуней, скрипнула отодвигаемая железная задвижка, и в образовавшуюся щель осторожно высунулось сморщенное, испятнанное сажей лицо с подслеповатыми глазами из-под оловянных очков.
— Кого там черти принесли ни свет ни заря? — прошамкал старик, щурясь на утренний свет. — Сказано же, закрыто до пятницы, угля нету…
— Зато у нас свинец свежий подвезли, Самоварыч, высшей пробы, — с оскалом прошептал Платонов и всем весом навалился плечом на створку.
Дверь с грохотом распахнулась внутрь, выбив из рук старика керосиновый фонарь. Дед кубарем полетел на заваленный железной стружкой пол, однако внутри мастерской опер оказался вовсе не один на один с перепуганным жестянщиком.
Из темного угла, из-за верстака с тисками, с утробным рыком метнулся здоровенный детина в засаленном кожаном фартуке — видимо, подручный или молотобоец. В лапище верзилы свирепо блеснул полуметровый стальной разводной ключ, способный раскроить голову вместе с казенной фуражкой до самых зубов.
— Легавые! — взревел подручный, с размаху обрушивая тяжелое железо сверху вниз.
Алексей среагировал мгновенно: резко ушел вправо под замах, пропуская свистящий ключ буквально в миллиметрах от уха, так что воздух обдало машинным маслом. Сократив дистанцию вплотную, сыщик правым локтем всадил удар точно под челюсть громилы, а затем, крутанувшись на опорной ноге, провел короткую подсечку под опорную голень.
Детина потерял равновесие, взмахнул руками и с оглушительным звоном влетел спиной в деревянный стеллаж с медными тазами и заготовками для примусов. Вся эта посудная лавина обрушилась на него сверху, однако верзила оказался крепким: он зарычал, отбросил разбитый таз и попытался достать нож из сапога. Платонов не стал размениваться на академический бокс — шагнул вперед и от души припечатал челюсть бугая тяжелым носком ялового сапога. Голова детины мотнулась, глаза закатились, и он затих, уткнувшись носом в ворох тряпья.
В этот момент за перегородкой щелкнул замок, и в мастерскую через служебный лаз шагнул Костя Громов. В руке капитана тускло воронел взведенный «ТТ», направленный прямо в переносицу пытавшегося уползти старика.
— Ба, да тут у вас прямо цирк с конями, — весело осклабился Грач, переступая через медные обрезки. — А ты хорош, Леха, без шума и пыли, чисто на классе сработал. Здорово, Самоварыч. Чего это мы в такую рань чемоданы на вокзал ладим? Неужто здоровье поправить в Сочи намылился?
Старик сидел у стены, держась за ушибленный бок, и затравленно оглядывал двух оперов:
— Не душегуб я, граждане начальники… Христом богом клянусь, ничего не знаю! Я только железо гну, паяю…
— Ага, а глушители к вальтерам у тебя сами собой из примусных трубок выплавляются, от большой святости, — усмехнулся Алексей, подходя к верстаку и сдергивая брезентовую ветошь.
Под тканью лежал аккуратный деревянный ящик, в котором тускло поблескивали цилиндрические насадки с резьбой и несколько пачек новеньких, еще пахнущих типографской краской сталинских сторублевок — явная доля за тишинское дело.
— Ну вот и доказательная база для товарища Шестаковой, — протянул Грач, пряча пистолет в кобуру. — Теперь дедуля нам сам споет, кому партию сдавал и где Горбатый со своей кодлой схоронился…
Договорить опер не успел.
С улицы, со стороны глухого переулка, донесся резкий визг автомобильных тормозов, сменившийся глухим хлопком захлопнувшихся дверей. В следующий миг тишину разорвал отчаянный, надрывный детский визг:
— Полундра! Дяденька, стреляют!
Стекла низких оконцев мастерской разлетелись в пыль с чудовищным звоном. Внутрь полуподвала хлынул плотный, безжалостный свинцовый шквал. Пули с гулким воем вгрызались в кирпичные стены, выбивая тучи едкой известковой крошки, рикошетили от наковальни и крошили дубовые полки в щепу. Сухой, дробный треск немецких пистолетов-пулеметов перемежался басовитыми, раскатистыми выстрелами из обрезов.
Банда не собиралась оставлять свидетелей. Налетчики пришли зачистить оружейника, пока тот не успел раскрыть рот на допросах.
— Ложись, твою мать! — рявкнул Платонов, бросаясь на пол и увлекая за собой застывшего от ужаса старика.
Один из нападавших полоснул длинной очередью прямо по косяку двери, пытаясь срезать все живое на уровне пояса. Самоварыч тонко, по-бабьи взвизгнул: пуля достала его по касательной, распоров плечо и заставив выкатить глаза от боли. По серому фартуку мгновенно расползлось темное липкое пятно.
Грач перекатился за массивную чугунную станину токарного станка, вжимая голову в плечи. Его плащ в двух местах уже был пробит осколками кирпича.
— Их там четверо как минимум! — перекрывая грохот пальбы, проорал Костя, выхватывая «ТТ» и вжимаясь в металл. — На машине прикатили, черти! Зажимают вход, сейчас гранату сунут — и нам крышка!
Алексей выглянул из-за угла верстака. В полуметре от него, прямо у распахнутой настежь наружной двери, вжавшись в землю под навесом дровяника, корчился от смертного ужаса Петька. Мальчишка закрыл голову руками, а вокруг него фонтанчиками взлетала мерзлая земля под ударами пуль. Еще секунда — и шальной свинец разорвет пацана в клочья.
— Грач, прикрой угол! — крикнул Платонов, доставая из кармана тяжелый наган.
— Ты куда, сдурел⁈ — взвыл Громов, но уже вскинул ствол, открыв частый прицельный огонь по оконным проемам, заставляя стрелков снаружи на секунду пригнуть головы.
Алексей, не раздумывая ни доли мгновения, выкатился в дверной проем. Бок, ушибленный во вчерашней драке, отозвался резкой вспышкой, но мозг работал холодно и расчетливо, отсекая лишнее. Схватив пацана за ворот ватника, опер с силой дернул его на себя, затаскивая в глухую тень дверного откоса. Над самой головой с сухим щелчком выбило кирпичную крошку, осыпав фуражку серой пылью.
— Сиди и не дыши, — выдохнул Алексей в лицо трясущемуся мальчишке и тут же перехватил стонущего старика под мышки, оттаскивая обоих в самую дальнюю нишу за кирпичную печь, куда не доставали прямые рикошеты.
На дворе тем временем закипал настоящий бой. Налетчики поняли, что из мастерской огрызаются, и пошли на сближение, надеясь забросать подвал гранатами через окна. Один из бандитов, в длинном драповом пальто и натянутом на лоб картузе, перебежкой рванул к дровянику, держа в руках трофейный «шмайссер».
Платонов хладнокровно приник к кирпичному выступу двери, поднял наган, поймал мушкой силуэт нападающего на упреждении и плавно нажал на спуск.
Тяжелый выстрел револьвера разорвал сырой воздух. Пуля ударила налетчика прямо в грудь, сбив с шага и отбросив назад на штабель березовых бревен. Автомат вывалился из ослабевших рук, загремев по камням.
— Есть один! — крикнул Алексей, перекатываясь на другое колено. В барабане оставалось шесть патронов.
Снаружи яростно заматерились. Вторая волна огня была еще плотнее: нападавшие поливали дверной проем веером, не давая высунуться. Грач в ответ стрелял скупо, экономя патроны и выцеливая вспышки из-за угла станка.
— У меня последний магазин! — донесся сквозь грохот осипший голос Кости. — Если полезут кучей — пойдем в рукопашную!
— Не полезут, берегут шкуру! — отозвался Платонов, вжимаясь в пол рядом с раненым оружейником. Дед хрипел, лицо его сделалось серым, но старик был еще в сознании. — Терпи, Самоварыч, не дождешься ты похорон за казенный счет.
Один из нападавших попытался проскользнуть к слуховому окну с армейской «лимонкой» в кулаке, выдернув чеку зубами. Алексей заметил движение тени в проеме, вскинул револьвер и дважды выстрелил навскидку прямо сквозь остатки оконной рамы. Бандит коротко охнул, выронил гранату под собственные ноги и отчаянно заверещал:
— Братва, полундра!..
Глухой разрыв гранаты в мокром переулке разметал осколки и щебень, заставив землю под ногами вздрогнуть. Во дворе поднялся истошный вой раненого уголовника, захлебнувшийся новой серией хаотичных выстрелов.
Патроны таяли на глазах. У Алексея оставалось всего два патрона в каморах, Грач щелкнул затвором, вставшим на задержку. На дворе наступила короткая, зловещая тишина, нарушаемая лишь треском догорающей загородки дровяника да тяжелым дыханием раненого жестянщика.
Уцелевшие бандиты, поняв, что у заблокированных оперов заканчивается боезапас, уже собирались сделать последний бросок к дверям, как вдруг из глубины Колокольникова переулка донесся нарастающий, тяжелый рев форсированного мотора.
Этот утробный железный звук ни с чем нельзя было спутать — так ревел мощный двенадцатицилиндровый двигатель бронированного правительственного лимузина или тяжелого оперативного фургона, летящего на пределе возможностей по узким столичным мостовым. А секундой позже серые стены старых домов содрогнулись от пронзительного, воющего рева механической милицейской сирены, взрезавшей туманное утро Москвы.
— МУР! Шухер, легавые облавой идут! — в панике заорали во дворе.
Хлопнули дверцы заведенной машины нападавших, визгнула резина по мокрому булыжнику, и легковушка налетчиков рванула в сторону Цветного бульвара, унося оставшихся в живых бандитов. Но уйти им было не суждено: на въезде в тупик послышался глухой сокрушительный удар металла о металл, звон лопнувших лобовых стекол и треск ломающегося железа — дежурный броневик перехватил беглецов прямо в узком горле подворотни.
Алексей медленно опустил нагретый ствол нагана, прислонился затылком к выщербленной кирпичной кладке и с наслаждением закрыл глаза, вдыхая едкий пороховой дым пополам с сырым воздухом.
Сверху по ступенькам загрохотали тяжелые кованые подошвы армейских сапог. В распахнутую дверь полуподвала, сквозь клубы оседавшей пыли, решительно вошли оперативники в темно-синих шинелях с расчехленными автоматами наперевес.
А позади всех, перешагивая через оторванную петлю дубовой двери, неслышной и тяжелой поступью шагнул майор Крид. Его светлые волосы были безупречно зачесаны назад, темно-синий китель сидел идеально, словно он только что вышел из министерского кабинета, а в холодных серо-голубых глазах застыло знакомое вековое спокойствие.
Крид медленно окинул взглядом разбитую мастерскую, лежащего без памяти бугая, трясущегося мальчика и раненого оружейника, над которым склонился Платонов, зажимая деду рану чистой тряпицей.
Взгляд начальника отдела остановился на старлее. На губах великана дрогнула едва заметная, скупая тень усмешки.
— Ну что, Платонов, — негромко, но так, что слышно было в каждом углу, произнес Крид. — Говорил я тебе: намордник больничный рано содрал. Опять весь китель в побелке перепачкал, вояка. Живой хоть?
— Живой, товарищ майор, — хрипло отозвался Алексей, поднимаясь на ноги и вытирая сажу со щеки. — И дед живой. Петьку вот только не пугайте, он нам еще пригодится.
Грач, вылезая из-за токарного станка и отряхивая рваные полы плаща, со свистом выдохнул, достал измятую пачку «Беломора» и с кривой усмешкой посмотрел на начальника:
— Виктор Иванович, вы бы хоть раз в жизни без эффектов обошлись. У меня от вашей сирены чуть последний зуб не выпал. Зато вещдоки целы и клиенты упакованы. Принимайте работу.

Глава 4

В кузове дежурного брезентового «газона», пропахшем горелым машинным маслом, стреляными гильзами и сырым ветром, было зябко до ломоты в суставах.
Машина подпрыгивала на выбоинах Бульварного кольца, и каждый толчок глухо отзывался в ребрах Алексея тягучей, дурной болью. Старлей сидел на откидной доске, привалившись затылком к деревянному борту, и безуспешно пытался оттереть подолом шинели въевшуюся в ладони кирпичную пыль. Напротив, сгорбившись и спрятав озябшие кулаки в рваные карманы плаща, покачивался Грач. Лицо капитана в сером свете осеннего полудня казалось вылепленным из золы, а в смоляном чубе застряли мелкие белые крошки от развороченного печного кирпича. Папиросу он даже не пытался зажечь — коробок промок в луже у верстака, да и руки после яростной свинцовой трескотни все еще предательски ходили ходуном.
Впереди, сквозь мутное стекло кабины, мелькали черные лакированные крылья майорского автомобиля, возглавлявшего эту странную процессию. За ними в санитарной «карете» увозили под охраной хрипящего Самоварыча с перевязанным плечом, а следом тащился автозак с помятыми бандитами и перепуганным мальчишкой.
— Пронесло ведь, Леха, скажи? — сипло, пытаясь вернуть привычную разухабистую интонацию, пробормотал Костя, сплюнув под ноги темную слюну. — Живые, при стволах, деда не дали под корень срубить. Сейчас докатимся до Петровки, оформим рапорта на горячих следах, а к вечеру нас Крид, глядишь, к наградным часам представит. Или по сто грамм наркомовских плеснет из своего заветного графина.
Платонов лишь криво усмехнулся, глядя на проплывающие мимо серые фасады Страстного бульвара. Внутри нарастало совсем другое, безошибочное профессиональное предчувствие: легкой жизни в управлении им никто не обещал, а главное испытание этого утра их поджидало вовсе не под пулями уркаганов.
Тяжелые кованые ворота Петровки, 38 распахнулись перед колонной с протяжным визгом. Во внутреннем мощеном дворе, заставленном серыми оперативными фургонами и штабными «эмками», уже вовсю кипела служебная суета. Захлопали дверцы, захрустел под сапогами конвойных гравий, послышались отрывистые матерные команды постовых, принимавших арестованных из кузова.
Майор Крид вышел из своего лимузина с несуетливой, пугающей грацией, бросил на подчиненных короткий, ничего не выражающий взгляд ледяных глаз и молча поднялся по гранитному крыльцу, бросив через плечо дежурному:
— Обоих орлов — ко мне во второй кабинет следственного крыла. И найдите Шестакову. Немедленно.
Когда оперативники, оставляя за собой на паркете грязные следы засохшей глины, ввалились в просторную комнату с высокими лепными сводами, следователь прокуратуры уже находилась там.
Вера Николаевна стояла у массивного дубового стола с идеальной, вымученной годами балетных или гимназических классов осанкой. Ее форменный шерстяной жакет был застегнут на все пуговицы до самого горла, на крахмальном белом воротничке не виднелось ни единой пылинки, а темно-русая коса лежала на плече с геометрической строгостью. Перед ней ровной стопкой высились чистые бланки допросов, тускло поблескивала чернильница из тяжелого уральского змеевика, а в раскрытой картонной папке ровными рядами лежали подшитые протоколы.
Увидев вошедших, девушка медленно подняла глаза. В ее взгляде не было ярости или бабьей истерики — в нем горел такой холодный, выверенный, академический огонь презрения, что Грач, уже набравший в грудь воздуха для дежурной шутки, внезапно поперхнулся и замер у порога.
— Закройте дверь с той стороны, Громов, — негромко, но с поразительно отчетливой артикуляцией произнесла Вера. — И встаньте оба к стене. Не смейте садиться на стулья в таком непотребном виде.
Оперы переглянулись. Алексей благоразумно прикусил язык, чувствуя, как под козырьком фуражки начинает пульсировать задетая рана, а Костя попытался расправить помятые плечи:
— Верочка Николаевна, вы бы тон сбавили. Мы, между прочим, с передовой вернулись. Взяли оружейника Горбатого, отстреливались до последнего патрона, банду рассеяли…
— Замолчите, капитан, — с леденящим спокойствием перебила его следовательница, даже не повысив голоса, но каждое ее слово упало в тишину комнаты тяжелой свинцовой пломбой. — Потрудитесь придержать ваш дешевый бульварный пафос для завсегдатаев Марьиной Рощи. С передовой они вернулись… Герои социалистического труда, покорители подворотен.
Она сделала два неторопливых шага вперед, заложив тонкие руки за спину, и остановилась прямо перед мужчинами, смерив обоих взглядом от стоптанных сапог до пыльных бровей.
— Я сейчас в течение трех минут изучала первичную телефонограмму с места происшествия, — продолжила девушка, и ее голос звенел, словно натянутая рояльная струна. — И у меня, как у представителя надзорного органа юстиции, волосы дыбом встают от дремучего, пещерного авантюризма двух кадровых сотрудников Московского уголовного розыска. Скажите мне на милость, товарищ Громов, на каком юридическом основании вы, получив непроверенную оперативную наводку от криминального элемента, не поставили в известность руководство, не завели учетную карточку разработки и вдвоем, словно пара пьяных махновцев, отправились штурмовать жилой сектор?
— Время поджимало, — буркнул Грач, отводя глаза в сторону массивного сейфа. — Дед на лыжи вставал, ушел бы в область…
— Время у него поджимало! — Вера скрестила руки на груди, и ее бледные щеки тронул едва заметный гневный румянец. — Статья сто одиннадцатая Уголовно-процессуального кодекса написана кровью советских граждан, капитан, а не для того, чтобы вы подтирали ею полы в полуподвалах! Вы заявились на объект без ордера на обыск, без санкции прокурора, без понятых. Вы вскрыли частное помещение с применением грубой физической силы. И что дальше? Вы спровоцировали встречный огневой контакт в густонаселенном жилом квартале Москвы при свете дня!
Она резко повернулась к Платонову, и Алексей почувствовал себя школяром, которого вызвали к доске за разбитое директору стекло:
— А вы, старший лейтенант? Вы же только выписались из лазарета с тяжелейшей черепно-мозговой травмой! У вас в личном деле черным по белому предписан строгий постельный режим. Вместо этого вы берете в руки незарегистрированное табельное оружие и лезете под пулеметные очереди. Но бог с ним, с вашим драгоценным здоровьем, если вам собственного черепа не жаль. Вы подумали о том, кого вы туда втянули?
Платонов нахмурился:
— Вы про мальчишку?
— Именно про мальчишку, товарищ Платонов! — чеканя каждый слог, припечатала Вера, шагнув к нему почти вплотную. — Несовершеннолетний Петр Соколов, четырнадцати лет, сын погибшего на фронте красноармейца. Вы использовали ребенка в качестве живого щита и приманки, не обеспечив элементарного оцепления территории! Пули разворотили забор в пяти сантиметрах от его виска. Если бы одна из очередей срезала этого несчастного подростка — вы бы кем были, товарищи офицеры? Защитниками правопорядка? Нет. Вы пошли бы под военный трибунал по пятьдесят девятой статье как должностные преступники и убийцы, и я лично подписала бы обвинительное заключение без малейших колебаний!
Грач попытался огрызнуться, нервно дернув ворот плаща:
— Мы пацана из-под шквала выдернули, между прочим! Леха его своим телом закрывал, пока те сволочи из автоматов поливали!
— А кто загнал его под этот шквал⁈ — с внезапной, сокрушительной силой хлестнула голосом следовательница, да так, что на столе тихо звякнул подстаканник. — Святой дух? Или ваша вопиющая, преступная профессиональная халатность? Вы должны были вызвать группу захвата, блокировать тупик силами двух патрульных расчетов, тихо эвакуировать жильцов соседнего флигеля и брать фигурантов на выходе, теплой компанией, без единого выстрела! Вместо этого вы устроили в центре столицы Сталинградскую битву районного масштаба!
Она перевела дыхание, не сводя с них безжалостных, горящих темных глаз. Мужчины молчали. Сказать было нечего, потому что за каждым ее словом стояла железобетонная, убийственная правота, против которой все оперские байки о «быстрой хватке» и «чутье» выглядели жалкими детскими оправданиями.
— Теперь о главном, — Вера вернулась к столу, положив ладонь на пухлую картонную папку. — Главный свидетель по делу об ограблении тишинских кассиров, гражданин Морозов по кличке Самоварыч, сейчас лежит на операционном столе в институте Склифосовского с простреленным легким и внутренним кровотечением. Шансы на то, что он доживет до вечера и сможет дать показания, хирург оценивает как один к трем. Весь ваш хваленый вещественный фонд — переплавленные заготовки и глушители — изъят с грубейшими нарушениями процессуальных норм. На протоколе выемки нет подписей понятых, само помещение мастерской наполовину выгорело от разрыва гранаты, а баллистические следы от нарезного ствола втоптаны сапогами в лужу мазута.
Она подняла на сыщиков тяжелый, исполненный горького презрения взгляд:
— Если этот старик скончается до окончания следственных действий, банда Горбатого останется на свободе. Потому что в суде любая бумага, составленная вами в этом чаду, будет признана юридически ничтожной. И убийцы кассиров уйдут от высшей меры наказания просто потому, что двум взрослым мужикам на четвертом десятке лет захотелось поиграть в лихих ковбоев.
В комнате повисла тягостная, удушливая тишина. Грач стоял, опустив голову, и угрюмо разглядывал носки своих сапог, чувствуя себя до того оплеванным и раздавленным, словно его только что публично выпороли на полковом плацу перед строем новобранцев. Алексей молчал, сжав челюсти так, что скрипели зубы: профессиональная гордость корчилась в судорогах, но возразить было нечего. Девушка разложила их на атомы сухим языком закона, не оставив от утреннего триумфа даже мокрого места.
В дверях бесшумно скрипнула створка. На пороге стоял майор Крид. Великан держал в руке свежезаваренный стакан чая в тяжелом серебряном подстаканнике, и на его холодном, точеном лице играла едва заметная, глубоко запрятанная усмешка стороннего наблюдателя, присутствующего при вполне заслуженной публичной казни.
— Вы закончили воспитательную беседу, Вера Николаевна? — негромко поинтересовался начальник отдела.
Следовательница мгновенно подобралась, аккуратно закрыла папку и коротко кивнула, сверкнув глазами:
— Закончила, товарищ майор. Требую отстранения обоих сотрудников от оперативной работы до окончания служебной проверки.
Крид медленно подошел к столу, сделал глоток обжигающего напитка и перевел свой леденящий взор на помятых сыщиков.
— Отстранения не будет, младший юрист Шестакова, — спокойно, без нажима произнес майор. — В городе стреляют слишком часто, чтобы я разбрасывался оперативниками, пусть даже такими бестолковыми и самонадеянными. Но в одном вы абсолютно правы: грязи они развели на три тома уголовного дела.
Виктор Иванович поставил стакан на зеленый суконный прибор и ткнул пальцем в сторону пустых канцелярских столов в углу:
— Значит так, орлы. До утра вы оба поступаете в полное распоряжение Веры Николаевны. Сдаете оружие дежурному. Отмываете свои бандитские физиономии. Садитесь за машинки и пишете: рапорта, объяснительные, схемы сектора обстрела и поминутный хронометраж каждого своего чиха. Если Шестакова забракует хотя бы одну запятую — будете переписывать до тех пор, пока пальцы не сотрутся до костей. А ты, Платонов, лично идешь в Склиф и дежуришь у палаты старика. Если Самоварыч очнется хотя бы на две минуты — ты зубами вырвешь у него показания по установленной форме, с понятыми из числа медперсонала. Уяснили?
— Так точно, — глухо выдавил Платонов.
— Свободны, — отрезал майор.
Когда оперы вывалились в пустой коридор и тяжело привалились к крашеной казенной стене, Грач с силой потер лицо ладонями, шумно выдохнул сквозь зубы и с тоской посмотрел на напарника:
— Ну и язва… Чистый кобальт, а не девка. Меня комбат на Одере перед всем батальоном так не полоскал, как эта пигалица с косичкой. И ведь главное, сволочь, слова поперек не скажешь — по полочкам разложила, как на анатомическом столе.
— Привыкай, капитан, — с кривой, злой усмешкой отозвался Алексей, поправляя сбившуюся набок фуражку. — Это тебе не из окопа гранаты швырять. Пошли чернила искать, защитник социалистической законности. Будем учиться писать без помарок.

В полутемном цокольном этаже управления пахло мокрой штукатуркой, серым стиральным мылом и застоявшимся паром из котельной. Из широкого латунного крана, жалобно гудевшего в недрах стены, хлестала ледяная струя, с шипением разбиваясь о щербатый чугунный рукомойник.
Костя с остервенением намыливал физиономию темно-коричневым бруском «Хозяйственного», отфыркиваясь по-лошадиному и вздымая тучи белесой пены. Кирпичная сажа сдавалась неохотно, размазываясь по небритым впалым щекам темными траурными разводами, отчего капитан становился похож на шахтера, только что вылезшего из забоя после тяжелой ночной смены.
— Ну и мыло, черти его варили из еловых шишек и смолы, глаза выедает до самого затылка, — ворчал Грач, вслепую шаря ладонью по кафельной полке в поисках вафельного полотенца. — Слушай, Леха, а ведь если рассудить здраво, прокурорская-то наша права до последней точки. Мы ведь с тобой реально наворотили дел, как два пьяных пастуха на ярмарке. Нас на курсах комсостава за такое построение сектора обстрела комбат перед строем неделю строевым шагом гонял бы по мерзлой пахоте.
Алексей стоял рядом, аккуратно промокая мокрым платком засохшую корку над бровью. Рана от ледяной воды заныла сильнее, но зато из головы окончательно выветрился липкий пороховой дурман. Ребра с левой стороны уже наливались густой свинцовой синевой, напоминая о себе при каждом глубоком вздохе, однако суставы работали исправно, а пальцы держали предметы уверенно и крепко.
— Права-то она права, — отозвался старлей, стряхивая с плеч форменного кителя въедливую известковую пыль жесткой одежной щеткой. — Только если бы мы ждали ее бумажек с гербовыми печатями, Самоварыч сейчас не в Склифе под наркозом лежал, а кормил бы карасей в Яузе с парой лишних граммов свинца в затылке. Так что сопли утри, капитан. Нас не расстреляли, а значит, жизнь продолжается.
Когда опера, кое-как отскоблив грязь, пригладив вихры трофейной костяной расческой и застегнув кители на все пуговицы, поднялись на второй этаж своего крыла, в дежурке убойного отдела их встретили как родных.
Там стоял плотный, густой и невыразимо уютный табачный дым, сквозь который проступали широкие спины коллег-сыщиков. За круглым столом восседал седоусый майор Тарасов из третьей группы — грузный, неторопливый мужик с тремя рядами фронтовых колодок на просторной гимнастерке. Увидев входящих, старый опер крякнул, отодвинул амбарную книгу учета происшествий и выразительно покачал головой.
— Явились, дуэлянты соколинские, — прогудел Тарасов, пряча улыбку в прокуренных усах. — Весь главк на ушах стоит, телефоны из горкома оборвали, а они идут, гоголями вышагивают, будто знамя над Рейхстагом водрузили. Слыхали мы, как вас Шестакова в кабинете разделывала. Стены дрожали, штукатурка с карниза сыпалась!
— Дядь Миш, ну хорош травить, и так тошно, — поморщился Костя, обессиленно падая на свободный деревянный табурет. — Жрать охота так, что кишки марш «Прощание славянки» играют. С вчерашнего обеда ни крошки во рту не держали.
— Ладно, вояки, не скулите, — смягчился Тарасов и махнул рукой молодому стажеру в углу: — Васятка, организуй-ка нашим сидельцам подкрепление из каптерки. Быстро, одна нога здесь, другая там.
Спустя пять минут на край заваленного ориентировками стола опустилась тяжелая разделочная доска, на которой лежали аккуратно нарезанные, толщиной в два пальца, ломти духовитого черного хлеба с толстыми пластами соленого свиного шпика, густо пересыпанного крупной солью и алым перцем. Рядом грохнули две граненые полулитровые кружки с крутым, темно-янтарным чаем, от которого исходил ядреный дух сушеной малины и зверобоя — личный запас дежурного.
— Налегайте, соколы, — подмигнул Тарасов, придвигая газетный сверток с ядреным зеленым луком. — Подкрепитесь перед казнью. Верочка Николаевна уже два новых тома чистой бумаги со склада выписала и чернильницу до краев налила. Она вам этот штурм до седьмого пота припоминать будет.
Хлеб со шпиком показался Алексею вкуснее любого ресторанного деликатеса из его далекого прошлого. Жир приятно обжигал нёбо перцем, горячий сладкий чай разливался по жилам сытым, животворным теплом, а ноющая боль в ушибленном боку постепенно отступала на задний план. Грач молотил бутерброды со скоростью артиллерийского затвора, закусывая каждую порцию сочным хрустящим пером лука и довольно щурясь.
Однако передышка оказалась до обидного короткой.
Дверь дежурки распахнулась с сухим деревянным стуком, и на пороге возникла Вера. Без шинели, в строгом шерстяном жакете, с волосами, заплетенными в безупречную косу, она выглядела воплощением неумолимого правосудия. Под мышкой следовательница держала внушительную пачку пустых типографских бланков, а в тонких пальцах сжимала две новенькие канцелярские ручки со стальными перьями номер восемьдесят шесть.
— Закончили чревоугодие, товарищи офицеры? — осведомилась девушка ледяным, хрустальным голосом, окинув жующих оперативников взглядом полкового ревизора. — Рада видеть, что аппетит у вас не пострадал в отличие от служебного долга. Освободите дежурную часть, ваше рабочее место готово в следственном кабинете номер четыре.
Грач тоскливо подавился последней коркой, с мольбой посмотрел на Тарасова, но старый майор лишь сочувственно развел руками и уткнулся носом в регистрационный журнал, делая вид, что полностью поглощен чтением сводки по карманным кражам на Рижском вокзале.
Четвертый кабинет встретил бедолаг прохладой, запахом сырой бумаги и двумя приземистыми столами, поставленными друг против друга. На одном из них возвышалась механическая пишущая машинка «Москва» с потертыми круглыми клавишами, а на втором сиротливо стояла граненая стеклянная чернильница и стопка листов с грифом «Объяснение по существу дознания».
— Значит так, — Вера опустилась во вращающееся дубовое кресло, с легким стуком положила перед собой увесистую деревянную линейку и раскрыла конторскую тетрадь. — Капитан Громов садится за машинку. От вас требуется поминутная хронология ваших негласных контактов с агентурой за последние трое суток. С указанием оперативных псевдонимов, времени передачи информации и обоснованием, почему эти сведения не были внесены в формуляр литерного дела.
Костя с тоской посмотрел на железного монстра с клавишами, пошевелил узловатыми, привыкшими к спусковому крючку пальцами и сдавленно застонал:
— Вера Николаевна, побойтесь бога. Я ж на этой адской телеге печатаю одним пальцем, как дятел по мерзлой сосне. Да я до вечера первой страницы не одолею! Давайте я вам под диктовку наговорю, а машинистка из машбюро за десять минут нащелкает?
— Машинистки из бюро заняты материалами для прокурора города, Громов, — отрезала Шестакова, даже не подняв на него взгляда от бумаг. — А ваши художества я посторонним глазам показывать не намерена, чтобы не позорить честь муровского мундира. Будете печатать сами. В трех экземплярах, через копирку. Ошибетесь строчкой — вынимаете закладку и начинаете заново. Вопросы есть?
— Вопросов нет, есть только непреодолимое желание вернуться под автоматные очереди банды Горбатого, — пробурчал капитан, плюхаясь на стул и яростно вкручивая в валик машинки синеватый лист копировальной бумаги.
— А с вами, старший лейтенант Платонов, разговор отдельный, — Вера повернулась к Алексею, и ее строгие брови слегка сдвинулись к переносице. — Вы составляете схему боестолкновения. С привязкой к стационарным ориентирам, указанием дистанций в метрах, точек ведения огня и траекторий рикошетов. Вот вам масштабная линейка, карандаш и бланки рапортов. Начните с объяснения, на каком основании вы покинули территорию ведомственного лазарета до официального закрытия больничного листа.
Алексей сел за соседний стол, пододвинул бумагу и слегка наклонился вперед, глядя на девушку сквозь прищур ясных светлых глаз. Напряжение боя схлынуло, на смену пришла привычная мужская наглость, помноженная на природное обаяние, которое не раз выручало его в прошлой жизни.
— Вера Николаевна, — негромко произнес он бархатным, чуть хрипловатым голосом, аккуратно вращая в пальцах граненый карандаш. — А вам никто никогда не говорил, что в моменты праведного гнева вы выглядите совершенно неотразимо? Прямо как валькирия социалистической законности. Глаза горят, щеки пылают, коса эта потрясающая… Если бы преступники видели вас такой на допросах, они бы сами чистосердечные признания в трех экземплярах писали, лишь бы заслужить ваше снисхождение.
В кабинете на секунду повисла звенящая тишина. Даже стрекотание клавиш под пальцами застывшего Грача мгновенно оборвалось. Костя замер с открытым ртом, глядя на напарника с ужасом и восторгом одновременно.
Вера медленно подняла глаза от протокола. Ни тени смущения, ни девичьего румянца на ее породистом бледном лице не появилось. Напротив, темные зрачки следовательницы сузились, превратившись в два острых наконечника стилета. Она аккуратно положила авторучку на эбонитовую подставку, сложила пальцы в замок и посмотрела на Платонова с убийственной, кристальной ясностью:
— Товарищ старший лейтенант. Ваши неуклюжие кавалерийские ухаживания, почерпнутые, судя по всему, из дореволюционных бульварных романов, производят на меня ровно такое же впечатление, как вой мартовского кота на крыше прокуратуры. Вы находитесь не на танцах в парке Горького и не в привокзальном буфете. Вы находитесь при исполнении служебных обязанностей в присутствии следователя юстиции. Если вы попытаетесь еще раз заменить юридическую аргументацию дешевой ресторанной лирикой, я внесу запись о служебном несоответствии и попытке оказания морального давления на следствие прямо в ваше аттестационное дело. Вам все понятно, гражданин Казанова с пробитым виском?
Платонов замер, чувствуя, как уши начинают предательски гореть под тугой фуражкой. Отрезала так филигранно и жестко, что возразить было решительно нечего — профессионал высшей пробы, абсолютно глухой к любым сантиментам.
С противоположной стороны стола раздался подозрительный хрюкающий звук.
Грач сидел, вцепившись обеими руками в край пишущей машинки, и беззвучно трясся от душащего его хохота. Лицо капитана побагровело, из глаз брызнули слезы, а плечи ходили ходуном так, что деревянный стол ходил ходуном.
— Валькирия… — просипел Костя, тщетно пытаясь зажать рот рукавом плаща. — Слышь, Леха… Валькирия социалистической законности! Ой, держите меня четверо, сейчас лопну! Он к ней с козырей зашел, а она его, как первогодку-карманника, лицом в навозную кучу приложила!
— Громов, прекратите балаган и пишите! — строго стукнула линейкой по столу Вера, хотя в глубине ее темных глаз на долю секунды мелькнула еле заметная искорка торжества.
— Пишу, Верочка Николаевна, уже строчу вовсю! — выдавил Грач, утирая слезы и с глумливым наслаждением косясь на пунцового напарника. — Платонов, ты линейку-то держи крепче, герой-любовник. Черти траекторию своего позорного отступления. Тебе же русским языком сказали: мартовский кот ты, а не кавалер. Надо же было так жидко срезаться на ровном месте! Я этот твой подкат теперь до самой пенсии в каждой муровской курилке рассказывать буду, слово офицера даю!
Алексей тяжело вздохнул, стараясь сохранить остатки невозмутимости, поправил воротник кителя и опустил грифель карандаша на шероховатый казенный лист:
— Работай, Громов. Буквы на клавиатуре ищи, пока тебе пальцы в тисках не зажали.
— А я и ищу, — не унимался Грач, азартно клацая по тяжелым металлическим кругляшам. — Вот прямо сейчас печатаю: «В ходе негласного наблюдения старший лейтенант Платонов проявил чудеса словесной эквилибристики, но был наглухо нейтрализован бдительным следователем Шестаковой без применения табельного оружия».
Вера Николаевна лишь сухо покачала головой, вновь взяла перо и принялась с безукоризненной аккуратностью выводить ровные чернильные строчки, оставив обоих пристыженных сыщиков наедине с их скрипучими перьями, лязгающей машинкой и неизбежным, беспощадным бумажным возмездием.

Глава 5

За высокими сводчатыми окнами четвертого кабинета синева сумерек незаметно сменилась глухой чернильной темнотой октябрьского вечера. В коридорах Петровки постепенно затихали шаги, хлопки тяжелых филенчатых дверей и лязг замков на оружейных пирамидах — дневная смена управления сдавала вахту дежурным нарядам.
В комнате наконец смолк остервенелый стук пишущей машинки. Капитан Громов сидел, откинувшись на спинку стула и вытянув затекшие ноги, с тоской разглядывая свои указательные пальцы, перемазанные въедливой фиолетовой краской от копировальной ленты.
— Всё, Вера Николаевна, сил моих больше нет, — с искренним страданием в голосе прохрипел Костя, прижимая ладонь к пояснице. — Четырнадцать страниц мелким почерком в трех закладках. Если вы сейчас заставите меня перепечатывать хоть один абзац из-за кривой запятой, я прямо здесь лягу на паркет и объявлю голодовку в знак протеста против прокурорского деспотизма.
Шестакова не спеша отложила свое эбонитовое перо, аккуратно промокнула последнюю страницу рапорта качалкой с пресс-папье и придвинула к себе внушительную стопку бумаг, выстраданных оперативниками за последние четыре часа. Девушка медленно, страница за страницей, просмотрела ровные машинописные строчки Громова и подробную, вычерченную под линейку тактическую схему Платонова, на которой Алексей с поразительной точностью обозначил секторы обстрела, слепые зоны и траектории рикошетов.
На ее бледном породистом лице не дрогнул ни один мускул, однако в глубине темных глаз мелькнуло едва заметное профессиональное удовлетворение.
— На удивление сносно, товарищи офицеры, — сухо произнесла Вера, собирая листы в картонную папку и затягивая тесемки аккуратным узлом. — Громов, грамматических ошибок у вас на полнокровный диктант в начальной школе, но фактология изложена связно и без явных противоречий. А вам, старший лейтенант, за графическую схему отдельная благодарность. Не знала, что на фронте вас обучали столь изящной штабной картографии. Даже придраться не к чему, как ни старайся.
— Мы старались исключительно ради вашей улыбки, Вера Николаевна, — усмехнулся Алексей, поднимаясь из-за стола и чувствуя, как ноет ушибленный бок при каждом движении. — Жаль только, дежурный шпик с луком в коридоре закончился, а то мы бы вам еще баллистическую экспертизу в стихах оформили.
Девушка подняла на него взгляд, и на долю секунды в уголках ее строгих губ промелькнула теплая, почти девичья полуулыбка, которую она, впрочем, тут же спрятала за привычной маской служебной строгости.
— Обойдемся без стихов, товарищ Платонов. С вас на сегодня вполне достаточно подвигов. Идите домой, отсыпайтесь. И ради всего святого, зайдите в аптеку за свежими бинтами, на ваш лоб смотреть страшно.
— Слушаюсь, товарищ следователь, — шутливо козырнул сыщик.
Костя тем временем торопливо натягивал свой драный демисезонный плащ, боясь, как бы строгая барышня не передумала и не нашла в бумагах очередной изъян.
— Бывайте, Верочка, сон вам в руку и спокойного дежурства, — заговорщицки подмигнул капитан, подхватывая напарника под локоть и увлекая к выходу. — Пошли, Леха, пока нас тут навечно к стульям гвоздями не приколотили.
В пустынном, пахнущем воском и казенным табаком коридоре Громов облегченно выдохнул, поправил на затылке мятую кепку и пихнул Платонова кулаком в плечо:
— Ну ты даешь, старлей. Картографию он ей нарисовал, герой-романтик. Видел, как она на тебя зыркала под конец? Смягчилась крепость неприступная, дрогнуло профессорское сердце. Ладно, я до трамвая на Сретенку и на боковую, а то у меня перед глазами эти проклятые клавиши до сих пор пляшут. Завтра утром у Самоварыча в палате встречаемся?
— Договорились, Костя. Бывай, — пожал ему руку Алексей, наблюдая, как верткая фигура разведчика скрывается на лестничном пролете.
Сыщик поправил ремень, застегнул шинель на все пуговицы и уже шагнул в сторону центрального выхода, предвкушая тишину своей каморки и кружку крепкого кипятка, как вдруг тяжелая дубовая дверь кабинета начальника отдела приоткрылась.
В проеме стоял майор Крид. Без кителя, в идеально выглаженной белой сорочке с расстегнутым воротом, открывавшим мощную жилистую шею, он казался еще шире и монументальнее, чем обычно.
— Платонов, — негромко, без единой командной нотки позвал Виктор Иванович. — Зайди на пару минут.
Спорить с этим голосом не имело смысла — приказы начальства не обсуждались, особенно когда исходили от человека, в чьих глазах читалось спокойствие океанских глубин. Алексей развернулся на каблуках и вошел в просторный кабинет.
Здесь царил строгий офицерский порядок. Тяжелый дубовый стол с зеленым сукном освещала массивная бронзовая лампа с зеленым полусферическим стеклянным абажуром, отбрасывавшим на стены мягкие изумрудные тени. У стены возвышался несгораемый сейф, заставленный подшивками дел, а в углу на столике стоял медный чайник на электроплитке, от которого поднимался тонкий ароматный дымок.
— Садись, Алексей, — Крид указал тяжелой ладонью на глубокое кожаное кресло напротив стола. — В ногах правды нет, особенно после таких забегов по чердакам.
Платонов опустился в кресло, чувствуя, как натруженная спина с благодарностью принимает мягкость старой кожи. Майор тем временем подошел к приземистому буфету, достал две тонкие фарфоровые чашки с глубокими блюдцами и небольшую жестяную коробку с заморскими яркими этикетками.
Стеклянный заварочный чайник щедро плеснул в чашки смоляной, пахнущий горными травами настой, после чего Крид плеснул туда крутого кипятка, перелил часть напитка в глубокое блюдце с золотой каемкой и подвинул его сыщику. Следом на стол легли щипчики и несколько темных, неправильной формы кусков сахара, отливавших густым карамельным глянцем.
— Бери, не стесняйся, — негромко произнес майор, присаживаясь напротив и беря в руки свое блюдце с такой непринужденной легкостью, словно держал фарфор сотни лет подряд. — Сахар настоящий, тростниковый, с Кубы. Моряки с балтийского конвоя презентовали по старой памяти. Твердый как кремень, сладость тяжелая, зато дух держит долго. Пей вприкуску, так вкуснее.
Алексей осторожно отколол щипцами крошечный осколок, положил его под язык и сделал осторожный глоток обжигающего чая из блюдца. Настой ошпарил нёбо восхитительной терпкостью, смешанной с густым медово-паточным привкусом тростника, мгновенно снимая накопившуюся за день тупую усталость.
Крид пил не торопясь, маленькими глотками, глядя поверх фарфорового края прямо в лицо своему подчиненному. Свет настольной лампы очерчивал его резкие породистые скулы и коротко остриженные светлые виски, делая лицо похожим на скульптуру из северного гранита.
— Шестакова закрыла материал, — нарушил тишину начальник, аккуратно опустив блюдце на стол. — Бумаги составлены грамотно. В прокуратуре вопросов не возникнет, замяли историю чисто.
— Костя постарался, — сдержанно отозвался Платонов. — Да и Вера Николаевна нас гоняла так, будто мы государственные преступники.
— Она правильная девка, — ровно заметил Крид, чуть прищурив пронзительные серо-голубые глаза. — Въедливая, колючая, закону верит свято. Такие в нашем ведомстве нужны не меньше, чем стрелки вроде тебя с Громовым, иначе уголовный розыск через полгода превратится в бандитскую шайку с красными удостоверениями. Но я тебя не за этим позвал, Алексей.
Майор оперся локтями о зеленое сукно стола, переплел пальцы и посмотрел на старлея с той странной, пугающей глубиной, от которой по затылку снова побежали мурашки.
— Ты сегодня под очередями красиво плясал, — спокойно заговорил Виктор Иванович. Голос его звучал глухо, наполняя комнату размеренным гулом. — Пацана из-под пуль выдернул, старика волоком вытащил, гранату в окно вернул. Прямо как на плакате Воениздата. Одно забыл, лейтенант: война кончилась шесть лет назад. Берлин взяли, фрицев закопали, парад отгремел.
Платонов шевельнулся в кресле, собираясь возразить, но майор лишь едва заметно качнул головой, останавливая его простым движением бровей:
— Помолчи, послушай старших. Я знаю эту фронтовую дурь. Когда четыре года подряд смерть рядом ходит и в затылок дышит, начинает казаться, будто собственная жизнь ничего не стоит. Копейка ломаная ей цена, правда? Залезть в пекло, грудью амбразуру накрыть, пулю лбом поймать — дело нехитрое, кровь молодая, азартная, горит ярко. Только вот какая штука получается, Платонов… Нам мертвые герои в петровских коридорах без надобности. У меня на мемориальной доске в вестибюле фамилий выбито столько, что читать устанешь. Мне живые оперы нужны.
Крид взял кусок тростникового сахара, повертел его в широких пальцах и со щелчком расколол щипцами пополам.
— Запомни раз и навсегда: жизнь оперативника — это казенная ценность. В тебя государство вложило патроны, время, госпитальные койки и доверие людей, которые по ночам по улицам ходят. Швыряться этой жизнью на каждом углу ради лихости — не доблесть, а дурость непростительная. Город этот сложный, Алексей. Гнилой, тяжелый, израненный. В нем сейчас такое со дна поднимается, что сорок первый год легкой прогулкой покажется, когда лагерные воры силу почуют. И чтобы эту заразу вычистить, одного голого бесстрашия мало. Голова нужна. Холодная, трезвая и целая.
Майор положил ладонь на край стола и веско припечатал:
— Тебе еще жить и жить, старший лейтенант. Дела раскрывать, людей беречь, детей растить, мир этот своими глазами смотреть. Так что кончай корчить из себя бессмертного. Бессмертие — паршивая штука, парень, уж поверь мне на слово. От него одна тоска да холод в груди остаются.
В кабинете повисла долгая, густая пауза. Платонов смотрел на начальника, чувствуя, как за этими простыми офицерскими напутствиями проступает нечто неизмеримо более древнее и страшное, чем все пережитые им катастрофы. Крид говорил так, будто сам нес на плечах груз сотен прожитых жизней, и этот груз давно тянул его к земле сильнее любой гранитной плиты.
— Я понял вас, товарищ майор, — тихо, но абсолютно твердо произнес Алексей, допивая остывающий сладкий чай.
— Вот и ладно, если понял, — лицо великана снова обрело привычное невозмутимое выражение, уголки тонких губ тронула скупая усмешка. — А теперь — кругом и марш из управления. В приказном порядке. Чтобы духу твоего здесь до завтрашнего утра не было. Езжай домой, упади на кровать, закрой глаза и спи. Если увижу тебя в дежурке раньше девяти ноль-ноль — отправлю на трое суток на гауптвахту за нарушение субординации. Приказ ясен?
— Так точно, товарищ майор. Разрешите идти?
— Свободен, лейтенант. И бок перевяжи, хромаешь ведь, черт упрямый.
Платонов поднялся, четко отдал честь и вышел из кабинета, аккуратно притворив за собой тяжелую дверь.
Спустившись по парадной гранитной лестнице, он миновал дневального у входа, вдохнул всей грудью морозный ночной воздух и зашагал по притихшей Петровке. Над крышами старых домов мерцали далекие холодные звезды, в переулках гулко отдавались его собственные шаги, а в кармане шинели приятно теплился недопитый коробок номенклатурных папирос. Москва спала перед новым днем, и в этом тяжелом, опасном, но удивительно настоящем мире ему действительно предстояло жить.

Холодный ночной воздух после душных петровских коридоров показался почти сладким, обрушившись на лицо бодрящей морозной волной. Город уже утихомирился, сбросил дневную лихорадочную суету, и теперь широкая мостовая блестела под редкими фонарями темным полированным асфальтом, на котором тонкой хрусткой коркой схватывался первый настоящий ледок.
Шагая в сторону Театрального проезда, Алексей машинально сунул руку в глубокий карман форменной шинели. Пальцы тут же нащупали твердый прямоугольник номенклатурной пачки «Герцеговины Флор», любезно оставленной Кридом. Сыщик извлек белую коробку на свет, задумчиво провел пальцем по тисненому узору и замер на углу, прислушиваясь к тихому шелесту опадающих листьев в сквере.
Желание чиркнуть спичкой и затянуться ядреным табачным дымом боролось с внезапной, удивительно ясной трезвостью в груди. В этом времени курили буквально все: на допросах, в окопах, у станков и в министерских кабинетах, табачный чад заменял людям успокоительное, служил поводом для знакомства и главным средством от фронтовой тоски. Однако после порохового смрада в полуподвале Самоварыча и въедливой известковой крошки легкие отчаянно требовали чистой прохлады. Старлей усмехнулся собственным сомнениям, убрал папиросы обратно под сукно и с наслаждением втянул носом звенящий осенний воздух, решив, что травить себя казенным зельем в такую изумительную ночь было бы чистейшим преступлением против собственной природы.
Ноги несли его вперед сами собой, повинуясь какому-то странному внутреннему компасу, и Алексей даже не заметил, как свернул мимо Кузнецкого Моста к парадному фасаду Большого театра.
Площадь спала, укутанная прозрачной сизой дымкой. Высокие квадриги Аполлона на фронтоне застыли в темноте горделивыми силуэтами, словно готовясь сорваться в бездонную небесную высь. И прямо там, у чугунного парапета бокового сквера, темнела знакомая хрупкая фигура.
Майя стояла, запрокинув голову к небу и прижав к груди обеими руками кожаную папку для нот. Ее тонкое пальтецо казалось слишком легким для октябрьского заморозка, а пушистый вязаный шарф был намотан вокруг лебединой шеи с той трогательной небрежностью, какая бывает только у людей искусства после изнурительных многочасовых репетиций.
— Если балетное искусство требует столь самоотверженного стояния на морозе, я вынужден пересмотреть свое отношение к труженикам сцены, — негромко произнес Алексей, притормозив в нескольких шагах, чтобы не напугать девушку внезапным появлением.
Балерина вздрогнула, резко обернулась, но, узнав сыщика, тут же расправила напряженные плечи, и ее усталое лицо озарилось искренней, живой улыбкой.
— Старший лейтенант Платонов, — певуче протянула Майя, пряча озябший подбородок в пушистую шерсть. — Вы появляетесь в моей жизни исключительно в глухую полночь, словно добрый дух из старой немецкой сказки. Неужели в вашем грозном ведомстве рабочий день заканчивается вместе с уходом последних пригородных поездов?
— Хуже, Майя. Начальство выставило меня за порог в приказном порядке, пригрозив гауптвахтой за излишнее служебное рвение, — улыбнулся сыщик, подходя ближе и снимая фуражку, чтобы прохладный ветерок коснулся лба. — Шел домой, размышлял о вреде папиросного дурмана, и сам не понял, как ноги привели меня к этим колоннам. Что вы высматриваете там, в темноте?
Девушка снова подняла глаза к небу, где сквозь прозрачный городской воздух ослепительно ярко мерцали бесчисленные россыпи созвездий.
— Смотрю, как зажигает свои огни Большая Медведица, — тихо ответила балерина, и в ее голосе зазвучала та звенящая, трепетная нота, от которой у Алексея потеплело под ребрами. — Мы сегодня до седьмого пота проходили адажио из «Спящей красавицы». Знаете, когда оркестр берет эти широкие, разливающиеся аккорды у Чайковского, в зале словно раздвигаются стены. Музыка у него не просто звучит — она дышит, переливается серебром, поднимает тебя над сценой, и ты забываешь, что пальцы в пуантах стерты в кровь. А потом выходишь на тихую улицу, поднимаешь взгляд — и видишь ровно ту же самую партитуру, только написанную золотыми искрами по черному бархату.
Платонов посмотрел вверх, поражаясь первозданной чистоте столичного неба, еще не засвеченного рекламными щитами и неоновыми полосами далекого будущего. Звезды казались крупными, выпуклыми, словно граненые алмазы, рассыпанные щедрой рукой по куполу мироздания.
— Вы удивительно точно подметили, — задумчиво произнес опер, галантно предложив девушке руку, согнутую в локте. — В классической музыке есть та строгая математическая гармония, которая правит движением небесных светил. Бах, Моцарт, Чайковский — они ведь не придумывали ничего от себя, они лишь слышали этот безмолвный ритм вселенной и переводили его на понятный нам язык скрипок и виолончелей. В нашем ремесле слишком много грязи, злобы и человеческой подлости, но стоит ночью взглянуть на этот вечный купол, как понимаешь: вся городская суета преходяща, а истинная красота остается неизменной.
Майя с легким удивлением и явным удовольствием оперлась ладонью на суконный рукав его шинели. Они неторопливо двинулись вдоль тихой улицы, ступая по подмерзшим лужам, в которых дробились отражения ночных фонарей.
— Признаться, Алексей, вы меня поражаете, — лукаво прищурилась девушка, заглядывая ему в лицо из-под темных ресниц. — Вчера вы лихо рассуждали о прокурорских протоколах и хулиганах, а сегодня говорите о партитурах Чайковского с пониманием заправского знатока консерватории. Откуда в суровом советском сыщике столько романтической глубины?
— Фронт учит ценить тишину, Майя, — мягко ответил Платонов, подстраиваясь под ее легкий, летящий шаг. — Когда человек месяцами живет среди грохота гаубичных батарей и свиста мин, слух обостряется до предела. Начинаешь слышать, как звенит капля росы на бруствере окопа, как скрипит ветка на ветру. А когда после победы впервые попадаешь в концертный зал, звуки скрипки воспринимаются не просто как мелодия — они кажутся доказательством того, что жизнь победила смерть и мир снова обрел душу.
Балерина тихо вздохнула, крепче сжав его локоть тонкими озябшими пальцами. Разговор тек легко и непринужденно, переплетаясь с мерным цоканьем каблучков по мостовой. Они говорили о театральных премьерах, о строгой поэзии Пушкина, о том, как меняется город в предрассветный час, когда первые поливальные машины умывают площади студеной водой. Возле этой хрупкой, вдохновенной девушки Алексей чувствовал удивительное умиротворение, словно все тяготы прошедшего безумного дня растворились без следа в прохладном сиянии осенней ночи.
Широкая улица Горького встретила их монументальной тишиной гранитных фасадов. Вскоре они подошли к знакомому подъезду с массивными дубовыми дверями и резными латунными ручками.
Майя остановилась на нижней ступени гранитного крыльца, повернулась к сыщику и с легким румянцем на щеках протянула ему узкую руку без перчатки:
— Спасибо вам, Алексей. Вы даже не представляете, как мне была нужна эта прогулка. После изнурительных придирок балетмейстера казалось, что вдохновение ушло навсегда, но благодаря вашей компании и этому звездному небу я снова чувствую себя живой.
Алексей тепло улыбнулся, осторожно принял ее тонкие пальцы в свою широкую ладонь и, выпрямившись во весь рост, склонил голову с безукоризненной, благородной грацией офицера старой закалки, бережно коснувшись губами тыльной стороны девичьей руки:
— Это вам спасибо за честь разделить эту ночь с прекрасной музой столичного балета. Отдыхайте, Майя, набирайтесь сил. Пусть вам приснятся самые светлые сны, а вашему строгому маэстро я при случае лично намекну, что талант требует бережного отношения, а не суровых окриков.
Девушка зарделась, в ее темных глазах вспыхнули озорные одобряющие искорки, и она, придержав подол пальто, легко взбежала по ступеням, обернувшись у самой двери, чтобы еще раз махнуть рукой на прощание.
Тяжелая створка мягко щелкнула замком.
Платонов надел фуражку, поправил портупею и неторопливо зашагал в сторону своего переулка. Морозный воздух бодрил, над кремлевскими башнями висело бездонное звездное небо, а в груди разливалось спокойное, уверенное тепло человека, который нашел свою твердую дорогу в этом новом, сложном и бесконечно прекрасном мире.

Шаги по стылому тротуару гулко отдавались от гранитных цоколей спящей улицы Горького, сливаясь с едва слышным шелестом сухой листвы, которую сквозняк гонял по пустым мостовым. Прощание с балериной оставило на душе удивительно чистое, тихое тепло, однако стоило свету в парадном погаснуть, как вокруг снова сомкнулась плотная осенняя тьма, вернув оперативника к тяжелым мыслям, заглушенным дневной суетой и пальбой.
Алексей надвинул фуражку чуть глубже, пряча лоб от колючего встречного ветра, и свернул в лабиринт переулков, держа путь к Покровке. В эту глухую предрассветную пору город казался вымершим, лишь изредка вдалеке прогромыхает запоздалый грузовик или сонно взлает сторожевой пес за глухими купеческими воротами.
Вопрос, который он упорно отгонял от себя в лазарете, в тишине четвертого кабинета и под прицелом внимательных глаз Веры, теперь встал во весь рост, требуя хоть какого-то ответа.
Почему именно он?
В прошлой жизни, оставшейся где-то за непреодолимой пеленой времени, его существование оборвалось внезапно и подло. Память неохотно, крошечными уколами возвращала картины того последнего вечера: мокрый асфальт у гаражей, мигалки патрульных машин, отражавшиеся в мутных лужах, истошный крик молодого опера и короткая багровая вспышка из приоткрытой двери бокса. Свинцовый удар в грудь пробил бронежилет, выбив воздух и опрокинув на землю, после чего мир схлопнулся в узкую точку, оставив лишь холод и пронзительный визг сирены скорой помощи.
Что стало с тем, прежним телом? Лежит ли оно сейчас на узкой реанимационной койке под монотонный писк аппаратов искусственного дыхания, окруженное белыми халатами врачей, или его уже проводили под салют из автоматов на загородном кладбище, накрыв цинковый гроб триколором? Осталась ли там, в двадцать первом веке, пустая квартира, где на кухонном столе остывает недопитая кружка, в прихожей висит ветровка, а в приложении телефона копятся непрочитанные сообщения от коллег, гадающих, куда подевался старший оперуполномоченный?
Ответа не было, как не было и способа передать хотя бы короткую весточку о том, что сознание живо, пусть и заперто в чужой эпохе.
Но куда сильнее жгла другая, куда более горькая мысль: а что произошло с настоящим Алексеем Платоновым, чье имя и звание ему теперь довелось носить?
С тем самым деревенским парнем, который прошел фронтовые версты от волжских берегов до предместий Варшавы, научился выживать под минометными налетами, сохранил в душе редкую, светлую тягу к краскам и холстам, а потом вернулся в разрушенную Москву, чтобы каждый день рисковать головой в драках с уголовной сволочью. Погиб ли он в темном сарае в то мгновение, когда бандитский свинец распорол кожу на виске, уступив свою телесную оболочку пришельцу из будущего? Или в мироздании сработал какой-то безумный закон сохранения материи, и душа советского старлея очнулась в теле раненого современного мента, взирая сквозь стеклянные стены реанимации на пугающие медицинские мониторы и пластиковые трубки капельниц?
Если случился такой обмен, то каково сейчас там советскому офицеру, привыкшему к строгим приказам, политинформациям и запаху самосада, среди неоновых вывесок, чужих машин и равнодушного стеклянного мира?
Сыщик медленно провел рукой по грубому сукну шинели, чувствуя под пальцами ребристые очертания наградных планок за боевые заслуги. Эти ордена и медали заслужил не он. За ними стояли чужая кровь, бессонные ночи в стылых окопах и пот человека, чей взгляд теперь смотрел на него из треснувшего зеркала. Но вместе с телом ему досталась не только внешность: в мышцах жила въевшаяся фронтовая реакция, пальцы сами знали, как мягко выбирать свободный ход спускового крючка нагана, а взгляд машинально выхватывал из темноты углы зданий, удобные для засады. Чужая жизнь проросла сквозь него, требуя бережного отношения, словно дорогое отцовское оружие, переданное в наследство перед смертным боем.
Значит, раскисать и жаловаться на судьбу права не было.
Жить дальше придется здесь, по законам этой суровой, натянутой как тетива осени пятьдесят первого года. Придется научиться думать категориями людей, потерявших на войне половину своих близких, привыкнуть к скрипу перьевых ручек, тяжелым взглядам партийного начальства и постоянному страху оступиться в слове. До великих исторических потрясений оставалось всего ничего: через полтора года страна замрет у репродукторов, слушая траурные сводки о здоровье вождя, затем грянет знаменитая бериевская амнистия, выплеснувшая на улицы миллионы лагерных урок, а еще позже начнется хрущевская оттепель.
Но до этих событий нужно было дожить, ежедневно балансируя между процессуальной въедливостью Веры, острым на язык Грачом и пугающим величием майора Крида, чье странное предостережение о цене офицерской жизни все еще звучало в ушах набатом.
Малый Казенный переулок встретил тишиной. Липы во дворе стояли черными великанами, слабо покачивая ветвями, а на веревках едва заметно белели простыни, схваченные ночным морозцем до хруста.
Поднявшись по скрипучим деревянным ступеням, Алексей бесшумно повернул ключ в тяжелом замке, переступил порог своей каморки и запер засов. В комнате пахло льняным маслом от мольберта, остывшим кирпичом печи и сухой полынью, пучок которой висел у входа от моли. Недописанный закат на подрамнике смутно проступал сквозь сумерки, словно немой свидетель чужой оборванной судьбы.
Сыщик зажег керосиновую лампу, убавив фитиль до слабого желтого огонька, чтобы свет не бил в окна дома напротив, и с облегчением скинул шинель с кителем. Тело немедленно отозвалось ноющей усталостью: левый бок после удара каблуком налился темной, горячей тяжестью, а висок под коротко остриженными волосами снова запульсировал.
Разводить сырость и устраивать долгие банные церемонии не было ни сил, ни времени. Опер зашел в крошечную кухню, набрал в эмалированный таз ледяной воды из гудящего латунного крана и плеснул в нее крутого кипятка из стоявшего на плите чайника, доведя температуру до терпимой. Намылив жесткую холщовую мочалку бруском пахучего банного мыла, он быстро, по-армейски привычными движениями отскоблил до скрипа шею, плечи и торс, смывая пороховую гарь, въедливую пыль разрушенной мастерской и липкий пот прошедшего боя.
Вода в тазу мгновенно сделалась серой. Сполоснувшись студеной струей из-под крана и сжав зубы от ледяного ожога, старлей насухо растерся вафельным полотенцем докрасна, чувствуя, как кровь быстрее побежала по жилам. Осторожно промокнув ссадину над бровью и сменив тонкую марлевую полоску на чистую, он надел просторную бязевую сорочку и вернулся в комнату.
Задув керосинку, Алексей шагнул к кровати. Панцирная сетка тихо скрипнула под его весом, подушка с перьевым валиком легла под гудящий затылок, а тяжелое байковое одеяло укрыло плечи надежным, шершавым теплом.
За окном уже бледнело небо, возвещая о приходе нового дня, но сыщик этого уже не видел. Свинцовая, густая усталость навалилась разом, выключив посторонние мысли, и Алексей провалился в глубокий, целительный сон без сновидений.

Глава 6

Сухаревская площадь тонула в густом, студеном тумане, который с самого рассвета наползал со стороны Самотеки, прибивая к булыжникам едкую угольную копоть и сырой дух прелой листвы. Монументальная дуга шереметевской колоннады, увенчанная куполом домовой церкви, казалась в этом сером мареве не больницей, а каким-то покинутым гарнизонным укреплением.
Алексей перепрыгнул через затянутую тонким ледком колею и придержал распахнувшуюся полу шинели. После вчерашнего заплыва по переулкам в боку глухо пульсировало, будто туда ввернули крупный чугунный болт, но голова, вопреки мрачным посулам полкового эскулапа, держалась прямо и почти не кружилась.
Вера Шестакова уже ждала его возле чугунного крыльца главного корпуса. На ней было темное драповое пальто строгого покроя, пуховый серый платок, повязанный на манер вологодских учительниц, и неизменная папка из крашеного картона, прижатая локтем к боку. Завидев старлея, девушка взглянула на круглый циферблат своих маленьких золоченых часиков и качнула головой:
— Семь минут девятого, Платонов. Вы, я погляжу, совершенно не цените казенное время. Или надеетесь, что сепсис у гражданина Морозова станет дожидаться, пока вы соизволите дойти от трамвайного круга?
— Трамвай номер двадцать четыре, Вера Николаевна, не признает ведомственной субординации, — невозмутимо отозвался Алексей, приподняв фуражку в коротком полупоклоне. — К тому же на стрелке у Трубной сошел с рельсов порожний вагон, пришлось вагоновожатому с кондуктором плечами помогать. А вы, я погляжу, не замерзли? Щеки горят так, будто вы с лыжного кросса имени газеты «Красный спорт».
— Мне недосуг мерзнуть, когда на кону стоит ключевой свидетель по разбою, — отрезала следовательница, но уголок ее губ чуть дрогнул, смягчая строгий тон. — Доктор нас ждет. Профессорский обход через полчаса, так что времени в обрез. И предупреждаю сразу, Алексей Григорьевич: никаких ваших фронтовых наскоков и ухваток из Марьиной Рощи. Морозов при смерти, каждое неосторожное слово может вогнать его в кому раньше, чем я успею обмакнуть перо.
— Буду кроток, как пионер на линейке, — хмыкнул старлей, распахивая перед ней тяжелую входную дверь с латунной скобой.
Внутри Институт имени Склифосовского встретил их гулким эхом высоких сводов, сквозняком и плотной больничной вонью, в которой смешались хлорка, карболка, лежалый пенициллин и запах давно не стиранных солдатских матрасов. На первом этаже у дежурной конторки суетились санитары в серых застиранных халатах, звякали стеклянные склянки, а по длинному коридору на каталке с грохотом везли какого-то железнодорожника с перебинтованной наглухо ногой.
Возле дверей операционного блока их встретил немолодой мужчина в расстегнутом парусиновом халате, из-под которого виднелся темный шерстяной свитер грубой домашней вязки. На широком рябом лице доктора читалась та особенная, железобетонная усталость, какая бывает у полевых хирургов, не спавших третьи сутки подряд.
— Товарищи с Петровки? — спросил врач хриплым, простуженным басом, разглядывая удостоверение Веры сквозь толстые стекла роговых очков. — Хирург Белозеров. Ну что я вам скажу… Зря приехали. Морозов ваш хрипит как заезженная телега. Пулю из правого подреберья мы вчера вытащили, свинец мягкий, кустарный, развернулся грибом и раскрошил два ребра. В плевре полно гноя, начался плеврит с переходом в общее заражение.
— Он в сознании, доктор? — быстро спросила Шестакова.
— Минут десять назад открыл глаза, попросил воды. Я велел сестре вколоть ему камфору с глюкозой, чтобы приподнять давление, но это ненадолго. Сердце у старика изношенное, всю войну, небось, махорку курил да суррогаты глушил. Даю вам четверть часа, не больше. Начнет задыхаться — немедленно зовите сестру. И понятых я вам нашел, вон сидят на лавке, ждут.
Хирург кивнул в сторону двух женщин в белых косынках: сухонькой санитарки лет пятидесяти и молоденькой медсестры с испуганными круглыми глазами, которая нервно комкала в пальцах марлевую салфетку.
Палата номер четыре оказалась крошечным полуподвальным закутком с одним узким окном под самым потолком, выходившим на больничный хоздвор. Стены, выкрашенные ядовито-синей масляной краской, лоснились от сырости, а чугунный радиатор у двери еле теплился, распространяя вокруг себя запах пригоревшей пыли.
На высокой железной койке лежал Самоварыч.
От вчерашнего ушлого деда, ловко прятавшего под верстаком нарезные заготовки и огрызавшегося на сыщиков, почти ничего не осталось. Тело под серым одеялом казалось плоским, словно из старика вынули все кости, а лицо приобрело страшный, восковой оттенок с синеватым отливом вокруг ввалившихся глазниц. Заострившийся нос хищно торчал кверху, сухие губы запеклись черной коркой, а дыхание вырывалось из груди с влажным свистом и клокотанием.
Вера решительно придвинула шаткий табурет к изголовью, опустила на колени раскрытую картонную папку и положила поверх бланка протокола эбонитовую ручку с открытым пером. Санитарка и медсестра неслышно встали у стены, переглядываясь с неловким благоговением перед форменной одеждой.
— Гражданин Морозов, — негромко, но очень отчетливо произнесла следовательница, наклоняясь к больному. — Вы меня слышите? Это следователь прокуратуры Шестакова. Мы пришли зафиксировать ваши показания.
Веки старика дрогнули. Он с трудом, словно преодолевая сопротивление налипшей смолы, приоткрыл мутные желтоватые глаза. Взгляд оружейника скользнул по строгому лицу девушки, мазнул по потолку и намертво вперился в стоявшего рядом Алексея, который молча привалился плечом к косяку.
— Ты… — вытолкнул Самоварыч вместе с сухим кашлем, от которого все его тело болезненно дернулось. — Опер… с отметиной. Не сдох, значит.
— Как видишь, Тимофей Ильич, топчу землю, — спокойно ответил Платонов, сделав шаг к кровати. — А вот ты, я погляжу, совсем расклеился. Вчера пободрее был, железом в нас кидался.
Старик слабо оскалился, обнажив темные пеньки зубов:
— Зубы мне… не заговаривай. Знаю я вас, волчье племя. В петлю меня тащите. На лесоповал… в Нарым. Не выйдет, начальник. Доктор сказал — к вечеру… откинусь. Отпели соловьи.
— Никто тебя в петлю не тащит, дед, — Алексей наклонился ближе, положив тяжелую ладонь на холодную никелированную дужку кровати. — С тобой Горбатый рассчитался раньше, чем мы протокол завели. Ты ведь верил ему, старому вору? Думал, придут верные люди, отвезут на фальшивую хату в Малаховку, дадут денег на дорогу до Тулы? А они приехали с двумя немецкими автоматами и полоснули по окнам веером. Помнишь, как стекла звенели? Они тебя списать решили, Морозов. В расход пустить, как отработанную гильзу, чтобы ты лишнего не сболтнул.
Самоварыч судорожно сглотнул, в его иссохшем горле снова заклокотала мокрота.
— Брешешь… — просипел он, но в мутных зрачках мелькнуло темное, мучительное сомнение.
— Если бы этот лейтенант не выдернул тебя за воротник из-под наковальни, — звонко и безжалостно вмешалась Вера, указав кончиком пера на Платонова, — ваши подельники перерезали бы вам горло прямо на полу мастерской. И Петьку, сироту безвинного, там же положили бы в лужу крови. Парнишка сидел под навесом, плакал от ужаса, а бандиты лупили по нему из карабина. Вы этого для мальчишки хотели, Тимофей Ильич? Вы ради такой бандитской ласки ему свисток на шею вешали?
Имя пацана подействовало сильнее всяких угроз. Старик замер, пальцы его, сухие и узловатые, как куриные лапы, судорожно вцепились в байковый край одеяла. На впалых щеках проступили лихорадочные багровые пятна.
— Петька… живой? — хрипнул оружейник, глядя прямо в глаза Алексею.
— Живой. Сидит в дежурной части на Петровке, чай пьет с сухарями, — ровно ответил опер. — Ни единой царапины на пацане нет, я его лично под шинелью вытащил. Но если банда уйдет из города, они вернутся за ним. Горбатый свидетелей не оставляет, ты это сам прекрасно знаешь. Хочешь парню жизнь спасти — говори, кто навел на полуторку с кассой. Откуда они маршрут знали?
Самоварыч зажмурился, и по его морщинистому серому виску покатилась крупная мутная капля пота. В палате повисла такая тишина, что стало слышно, как за тонкой перегородкой капает вода из неисправного крана. Медсестра испуганно затаила дыхание, а Вера занесла перо над чистой графой бланка.
— Не урка это… — наконец выдавил старик, тяжело разлепив запекшиеся губы. Голос его сделался совсем глухим, срывающимся на свистящий шепот. — С завода наводка шла… Чистый человек, номенклатурный.
— Фамилия? — быстро спросила следовательница.
— Фамилию не поминал… Звать Аркадием. Мы с ним… в сорок шестом под Котласом на пересылке чалились. Он там по лагерной бухгалтерии шуршал, бумажки вертухаям выправлял, за то и выжил. А как освободился по зачету — в Москву подался, на обувную фабрику «Красный богатырь».
Платонов переглянулся с Верой. Перо девушки летало по бумаге с сухим, мерным стрекотом, выводя четкие, не знающие помарок буквы.
— Как выглядит этот Аркадий? Должность какая? — нажал Алексей, чувствуя, как уходит драгоценное время.
— Хромой он… на правую ногу сильно припадает, колено у него перебито еще с финской. Ходит с палкой дорогой, бук светлый, набалдашник латунный… шапку носит каракулевую, серенькую такую, пирожком. В плановом отделе завода сидит, заместителем начальника. Он Горбатому графики получки передал через связного на Сухаревке. Сказал, что кассу повезут без охраны, с одним стариком-шофером…
— Где банда? — перебил старлей, видя, как синева начинает расползаться от носогубного треугольника старика к скулам. — Где малина у Горбатого? Где сходка?
Дыхание Самоварыча сбилось. Он закашлялся, изо рта брызнула розовая пенистая сукровица, и тело его выгнулось дугой. Санитарка ойкнула, всплеснув руками, но Платонов жестко перехватил старика за плечи, удерживая на матрасе:
— Держись, дед! Не смей подыхать, пока адрес не назвал! Где они?
— Склады… — захлебываясь кровью, просипел Морозов, широко раскрыв остекленевшие глаза. — Товарная станция… у Белорусского. Соляные пакгаузы… второй ряд от водокачки. Сегодня в девять вечера… делят рыжье и разбегаются… Аркадий туда за долей… придет…
Челюсть старика внезапно мелко задрожала, голова запрокинулась назад, и он тяжело, со стоном выдохнул, обмякнув в руках сыщика. Взгляд оружейника потерял фокус, уставившись в побеленный потолок неподвижными, мертвыми зрачками.
Дверь с грохотом распахнулась, и в палату влетел доктор Белозеров с фонендоскопом в руке, а следом за ним — медбрат с эмалированным лотком, где блестели ампулы.
— Прочь! — рявкнул хирург, отталкивая Алексея от кровати. — У него остановка дыхания! Сестра, камфору в вену, живо!
Вера Шестакова даже не вздрогнула. Ее лицо казалось выточенным из бледного холодного мрамора. Не теряя ни секунды на панику, она стремительно схватила безвольную, покрытую липким потом руку умирающего, макнула кончик его большого пальца в походную чернильницу со штемпельной краской и с силой прижала к нижней части протокола. На желтоватом листе остался четкий, ясный фиолетовый отпечаток.
— Гражданки понятые, распишитесь вот здесь, — спокойным, ледяным тоном скомандовала следовательница, сунув ручку в онемевшие пальцы испуганной санитарки. — Быстро. Подтвердите своей подписью, что показания гражданина Морозова были даны в здравом уме и зафиксированы с его слов без принуждения.
Женщины, подчиняясь металлической уверенности в голосе девушки, торопливо черканули две корявые закорючки внизу листа.
Спустя минуту Белозеров опустил трубку фонендоскопа, выпрямился и медленно стянул с носа запотевшие очки. Он взглянул на настенные круглые часы в металлическом ободе и сухо произнес:
— Всё. Восемь часов тридцать две минуты. Смерть в результате паралича дыхательного центра на фоне нарастающей интоксикации. Забирайте свои бумажки, товарищи следователи. Моя работа окончена.
Алексей молча стянул с головы фуражку. В палате пахло смертью — кислой, сырой и неизбежной. Санитарка торопливо натянула простыню на лицо покойника, прикрыв застывшие восковые черты старого мастера, который до самого конца так и не понял, на чью мельницу лил воду.
Они вышли на улицу молча.
Туман над площадью начал понемногу редеть, открывая холодное, выцветшее осеннее небо. Возле чугунной ограды сердито урчал мотором служебный «газик», из приоткрытого окна которого лениво тянулась сизая струйка папиросного дыма — Грач караулил машину, не решаясь подниматься в больничные покои.
Вера остановилась на верхней ступени крыльца, тщательно затянула тесемки на картонной папке и посмотрела на Алексея снизу вверх. Ее темные глаза горели ровным, упрямым огнем.
— Ну что, старший лейтенант, — произнесла она, и голос ее, несмотря на пережитое, звучал свежо и уверенно. — Теперь у нас есть всё. Имя, должность, приметы и место вечерней сходки. Бумага оформлена безупречно, комар носа не подточит.
— Ты молодец, Вера Николаевна, — искренне сказал Алексей, глядя на ее тонкий, упрямый профиль. — Хватка у тебя железная. Я бы на месте этого Аркадия уже сейчас начал сушить сухари.
Девушка чуть заметно усмехнулась, запахнула воротник пальто и шагнула к автомобилю:
— Сухари он сушить не станет, Платонов. Такие люди до последнего верят в свои министерские связи и партийные билеты. Поехали на «Красный богатырь». Надо успеть взять плановика тепленьким, пока он не узнал, что его старый лагерный дружок только что отправился на свидание с праотцами.

Дверца служебного «газика» распахнулась с протяжным жестяным стоном, впустив в промерзший салон клуб белесого уличного пара и запах свежего снега.
Костя Громов, сидевший на заднем сиденье в обнимку с зачехленным карабином, при виде вошедших мгновенно подобрался. Из угла его рта вылетела замусоленная спичка, а пальцы в вязаных полуперчатках машинально потянулись к расстегнутому вороту плаща, где под сукном темнела наплечная кобура.
— Ну чего вы там застряли, процессуальные души? — с ходу прохрипел Грач, обдавая напарников запахом крепкого самосада. — Я тут в кузове чуть в сосульку не превратился, пока вы с дедом хороводы водили. Живой хоть Самоварыч или преставился прямо на казенной койке под ваши протокольные запевы?
— Отпелся твой Самоварыч, — Алексей захлопнул за собой обитую потрескавшимся дерматином дверцу и с наслаждением привалился к жесткой спинке сиденья. — Десяти минут не прошло, как в мир иной отошел. Отек легких, камфора не помогла. Но перед самым финалом старик успел спеть лебединую песню, да так складно, что любому хору на зависть.
Вера Николаевна аккуратно села рядом с Платоновым, пристроив на коленях пухлую картонную папку с гербовой печатью. Ее тонкие пальцы все еще сохраняли следы въевшейся фиолетовой штемпельной краски, но лицо выражало абсолютное, ледяное торжество закона.
— Гражданин Морозов дал исчерпывающие показания под протокол, товарищ капитан, — отчеканила следовательница, бросив на Громова многозначительный взгляд. — Зафиксировано присутствием двух понятых из числа младшего медицинского персонала. Наводчик действительно окопался на обувной фабрике «Красный богатырь». Связной банды — некий уголовник по кличке Шпынь, промышляет возле керосинной лавки на Сухаревке. А вся раскладка по движению кассы шла через человека из планового отдела завода. Хромой, ходит с буковой тростью, приметный до невозможности.
Грач от таких новостей даже присвистнул, хлопнув ладонью по прикладу карабина с таким звуком, что молоденький сержант за рулем испуганно вжал голову в плечи:
— Шпынь? Да я ж этого карманника еще в сорок девятом по пригородным поездам гонял! Гнида первостатейная, за полпачки махорки родную тетку продаст. А вот то, что заводские конторщики с Горбатым в одну дуду дудят, — это уже не простой гоп-стоп, граждане следователи. Это пахнет пятьдесят восьмой статьей и диверсией против легкой промышленности столицы. Слышь, сержант! Врубай передачу, гони в Богородское, к заводоуправлению! Да педаль в пол вдави, если этот хромоногий бухгалтер почует жареное и с концами растворится в Сокольниках, майор Крид из нас ремни нарежет.
«Газик» с глухим надсадным ревом сорвался с места, вздымая из-под широких шин фонтаны мокрой серой каши. Машину ощутимо мотало на обледенелых трамвайных путях Красносельской, но водитель гнал уверенно, срезая углы и распугивая редких пешеходов протяжным, хриплым звуком клаксона.
За заиндевевшими узкими стеклами мелькали притихшие предзимние Сокольники: бесконечные деревянные заборы, заснеженные шапки вековых сосен, темные срубы рабочих бараков и редкие кирпичные корпуса заводских столовых, над жестяными трубами которых дрожал жирный чад жареной капусты.
— Ты понимаешь, Платонов, какой куш они сорвали? — Громов подался вперед, положив локти на спинку переднего кресла и понизив голос до заговорщицкого шепота. — «Красный богатырь» — это не артель инвалидов по починке примусов. Там три смены в сутки вкалывают, почти семь тысяч душ на конвейере стоят! Вся Красная армия в их сапогах до Берлина дошагала, да и сейчас полстраны в галошах богородских шлепает. Вчера туда везли получку за первую декаду октября. Там в мешках не сотни — там сотни тысяч сталинских рублей лежали, новехоньких, хрустящих, с Лениным во весь профиль! За такие деньги Горбатый не то что шофера со стариком-жестянщиком, он пол-Москвы готов свинцом засеять.
— Меня другое беспокоит, — Алексей потер занывший висок, глядя на проплывающие мимо заводские заборы. — Чтобы спланировать такой налет, мало знать дату получки. Нужно знать точную минуту выезда полуторки из Госбанка, маршрут следования в объезд постов регулировщиков и фамилии экспедиторов. Шофера уложили первой же пулей через лобовое стекло, даже тормоз нажать не успел. Значит, стрелок заранее знал, в каком ряду сидит кассир с брезентовым мешком, а кто просто баранку крутит.
— Вот именно поэтому, — строго вставила Вера, поправив сбившийся шерстяной платок, — мы не станем устраивать в заводоуправлении кавалерийскую атаку со стрельбой и мордобоем. Если мы спугнем плановика раньше времени, он успеет сжечь конторские книги или шепнуть сообщникам в цехах. Действуем строго в рамках следственной выемки: опечатываем бухгалтерию, берем за жабры главного счетовода и сверяем все путевые листы за последнюю неделю.
— Ой, Верочка, святая вы простота в форменной юбке, — ехидно осклабился Грач. — Да пока вы будете свои ордера с гербами директору под нос совать, этот хромоногий черт через форточку во двор сиганет и на попутном грузовике с каучуком до самой Тулы доедет. Брать его надо сразу, лицом в паркет, а уж потом печати на папки шлепать!
— Помолчите, Громов! — вспыхнула следовательница, и в ее темных глазах сверкнул знакомый опасный огонек. — Ваши методы мы сегодня утром уже наблюдали в Колокольниковом переулке. Чудом уцелели, разворотили полквартала и чуть ребенка не угробили! Второй такой партизанщины прокуратура вам не простит, будь вы хоть трижды героем фронтовой разведки!
— Тихо, орлы, остыньте оба, — негромко, но властно оборвал их Алексей, положив ладонь на плечо капитана. — Приехали уже. Вон они, трубы коптят.
За поворотом Стромынки, у самой излучины Яузы, открылась циклопическая панорама завода «Красный богатырь».
Это был настоящий индустриальный левиафан из темно-багрового дореволюционного кирпича, протянувшийся вдоль набережной на добрый километр. Десятки высоких закопченных труб яростно изрыгали в низкое небо клубы сернистого дыма, заставляя воздух горчить на языке жженой резиной и горячим машинным маслом. Из распахнутых ворот гулко доносился грохот каландров и шипение паровых вулканизаторов, а по внутренним путям с пронзительным скрежетом маневрировал пыхтящий танк-паровоз, толкая перед собой платформы с огромными тюками сырого индонезийского каучука.
«Газик» затормозил перед массивными коваными воротами центральной проходной.
Здесь все дышало суровым полувоенным порядком режимного предприятия оборонного значения. По обе стороны ворот высились застекленные будки военизированной охраны, а перед шлагбаумом переминались с ноги на ногу двое рослых бойцов ВОХР в нагольных овчинных тулупах, с трехлинейками образца девяносто первого года за плечами и зелеными повязками на рукавах.
Платонов первым вылез из машины, натянул фуражку по самые брови и шагнул к вахте.
— Стоять, товарищ старший лейтенант! — гаркнул старший поста, пожилой боец с окладистой седой бородой, выставляя вперед руку в тяжелой рукавице. — Въезд на территорию фабрики строго по спецпропускам комендатуры! Разворачивай машину к обочине!
Сзади уже подоспела Вера Николаевна. Не тратя лишних слов, она распахнула перед носом часового красную книжечку прокурорского надзора и развернула гербовое предписание за подписью прокурора Сокольнического района:
— Следственная группа Московского уголовного розыска и районной прокуратуры. Чрезвычайное происшествие государственного масштаба. Немедленно поднять шлагбаум и вызвать начальника заводской охраны. Если через две минуты мы не будем в кабинете директора, гражданин начальник караула, я лично оформлю протокол о воспрепятствовании следственным действиям с последующим трибуналом. Вопросы есть?
Бородач растерянно моргнул, скосил глаза на суровый боевой шрам Платонова, оценил тяжелый карман Грача, из которого недвусмысленно выпирала рукоять «ТТ», и торопливо отдал честь:
— Никаких вопросов, товарищ юрист! Проезжайте к центральному подъезду, я сейчас на коммутатор звякну, предупрежу товарища Потапова!
Заводоуправление располагалось в четырехэтажном монументальном корпусе старой постройки с широкими гранитными ступенями и тяжелыми дубовыми дверями, над которыми гордо алел гипсовый барельеф ордена Трудового Красного Знамени.
Внутри здание встретило сыщиков гулкой тишиной начальственных коридоров, устланных потертыми ковровыми дорожками из сукна мышиного цвета. Пахло здесь совсем иначе, чем в грохочущих цехах: смесью казенного сургуча, политуры, дорогого папиросного табака «Казбек» и заваренного в эмалированном чайнике шиповника. Навстречу группе уже спешил плотный коренастый мужчина в полувоенном френче цвета хаки без знаков различия — судя по выправке и тяжелому взгляду, начальник службы безопасности предприятия из отставных чекистов.
— Товарищи с Петровки? — негромко спросил он, цепко оглядывая троицу. — Я комендант завода, капитан госбезопасности в отставке Сомов. Директор у себя, ждет. Только у нас тут, знаете ли, обстановка накалена до предела. Рабочие утренней смены уже шушукаются у станков. Если к вечеру зарплату не выдадут, завтра фабрика может сорвать план по поставкам спецобуви для Министерства обороны. Нас за это по головке не погладят.
— Зарплату выдадут, товарищ Сомов, как только мы найдем тех, кто ее украл, — сухо бросил Алексей, поднимаясь по мраморной лестнице на второй этаж. — Нам нужен не директор. Нам нужна главная бухгалтерия и архив планово-экономического отдела. Все ведомости согласования маршрутов инкассации, путевые листы автобазы и личные дела сотрудников за последние полгода.
Двойная филенчатая дверь с медной табличкой «Главная бухгалтерия» распахнулась перед ними почти бесшумно.
В огромном светлом зале, залитом холодным светом осеннего солнца, стояла напряженная, неестественная тишина, нарушаемая лишь сухим деревянным перестуком канцелярских счетов. За дюжиной широких столов сидели женщины в строгих темных платьях с нарукавниками из черного сатина, склонившиеся над широкими простынями бухгалтерских балансов. В воздухе висел запах конторского клея и валерьянки — весть о расстреле инкассаторской полуторки сюда уже явно долетела.
Из-за застекленной перегородки в глубине зала навстречу гостям торопливо вышел главный бухгалтер фабрики — сухопарый пожилой мужчина в старомодном люстриновом пиджаке и пенсне на золотой цепочке, с дрожащими тонкими пальцами, перепачканными анилиновыми чернилами.
— Товарищи… я вас умоляю, только без шума, — зашептал главбух, испуганно поправляя пенсне и оглядываясь на замерших сотрудниц. — Коллектив на грани нервного срыва. Все документы по злополучному рейсу уже изъяты из текущего архива. Вот они, на моем столе… путевой лист номер сорок восемь, заявка в Госбанк на пятьсот шестьдесят тысяч рублей, накладные на перевозку спецгруза…
Алексей медленно подошел к столу главбуха, заваленному тяжелыми гроссбухами в кожаных переплетах с коленкоровыми уголками, и положил тяжелую руку на верхнюю папку:
— Накладные — это хорошо, гражданин бухгалтер. Только начнем мы не с денег. Деньги уже в воровских карманах звенят. Начнем мы с ведомостей списания сырья и графика дежурств ответственных лиц планового отдела.
Сыщик обернулся к двери, где у косяка уже застыл Грач, положив руку на рукоять пистолета и перекрывая единственный выход:
— Костя, запри дверь на засов и никого из зала не выпускай. Даже до ветру. А вы, Вера Николаевна, доставайте свои чистые бланки. Кажется, местная бухгалтерия сейчас расскажет нам куда больше сказок, чем старый Самоварыч перед смертью.

Главный бухгалтер фабрики, представившийся Павлом Семеновичем Козыревым, суетливо смахнул рукавом люстринового пиджака невидимые крошки с зеленого сукна и пододвинул гостям круглые конторские стулья. Руки старика заметно подрагивали, а золотая цепочка пенсне мелко позвякивала о пуговицу жилета, выдавая панику, которую он тщетно пытался спрятать за маской оскорбленного достоинства.
— Товарищи офицеры, вы напрасно ищете черную кошку в темной комнате, — заговорил главбух сиплым, срывающимся тенорком, то и дело косясь на стоящего у дверей Грача. — Наше предприятие союзного значения проверяют трижды в год. В сентябре здесь сидела комиссия из Министерства легкой промышленности, затем товарищи из Госконтроля листали каждый ордер. Вся отчетность прозрачна, каждая копейка на партийном учете. Разбойное нападение на шофера — это ужасная трагедия, но при чем здесь фабричные ведомости списания?
Вера Николаевна уже опустилась на краешек стула, расстегнула форменный жакет и положила перед собой пустую тетрадь для записей.
— Павел Семенович, следствие пока не выдвигает обвинений, — ровным, прохладным тоном осадила его следовательница, обмакнув перо в массивную стеклянную чернильницу. — Однако гражданин Морозов перед кончиной указал на связь налетчиков с заводоуправлением. Поэтому положите на стол сводные балансовые отчеты сырьевого склада за третий квартал и журналы учета готовой продукции по второму формовочному цеху.
Старик вздохнул, поджал бледные губы и выдвинул тяжелый нижний ящик дубового сейфа. На сукно с глухим стуком легли три пухлых гроссбуха в коленкоровых переплетах, от которых пахнуло сургучом, лежалой бумагой и типографской тушью.
Штатный ревизор фабрики, плешивый очкарик с постным лицом по фамилии Мымрин, до этого сидевший в углу за арифмометром «Феликс», недовольно хмыкнул и поправил черные сатиновые нарукавники:
— Товарищ юрист, чтобы свести эти книги, вам потребуется бригада счетных работников и пара недель времени. Здесь же специфика: химические компоненты, каучук натуральный по ленд-лизовским остаткам, синтетический полибутадиен ярославского завода, нормы естественной убыли при термической вулканизации. Для человека со стороны это китайская грамота.
— Ничего, товарищ Мымрин, мы люди темные, академиев не кончали, но до четырех считать умеем, — негромко бросил Алексей, придвигая к себе верхний гроссбух.
Сыщик медленно перевернул первую плотную страницу, исписанную мелким убористым почерком с фиолетовыми и красными итоговыми чертами.
В прежней жизни Платонову не раз доводилось по локоть зарываться в липовые балансы обнальных контор и фиктивных строительных фирм, где ушлые дельцы прятали концы в воду с помощью хитрых субподрядов. Принцип махинаций не менялся веками: если где-то образовалась неучтенная дыра с живыми деньгами, значит, где-то рядом гуляет неучтенный воздух в виде фиктивного сырья. В послевоенном сорок седьмом и пятьдесят первом годах заводы крутились вокруг одного — дефицита. Сырой каучук стоил дороже золота, а резиновая обувь на черном рынке Марьиной Рощи улетала с наценкой в триста процентов.
Алексей бегло пролистал графы расхода синтетического каучука СКБ и серы. Глаз почти сразу зацепился за странную регулярность.
— Занимательная у вас арифметика выходит, гражданин Козырев, — задумчиво протянул опер, постукивая ногтем по граненой линейке. — Вот смотрю я отчет за июль, август и сентябрь. Выработка формовой обуви идет стабильно, план перевыполняется на два с половиной процента, вымпел победителя соцсоревнования на стене сияет. А вот процент технологического брака и угара смеси при горячей вулканизации почему-то скачет как бешеный заяц.
Ревизор Мымрин снисходительно скривился:
— Я же предупреждал: специфика. Летом температура в цехах поднимается до сорока градусов, полимеры теряют стабильность, вязкость меняется. Отсюда повышенный процент технологического отхода. Все оформлено актами за подписью начальника цеха и утверждено плановым отделом.
— Да бросьте вы мне лапшу на уши вешать про летнюю жару, — Алексей усмехнулся, придвигая к себе деревянные счеты и с сухим треском отщелкнув костяшки влево. — В июле угар каучука у вас числится три целых две десятых процента. В августе, когда жара спала, вдруг подскакивает до шести и восьми десятых. А в сентябре, когда на фабрику завезли свежую партию сырья высокой очистки, вы списываете в технологический бой рекордные восемь процентов сырой массы.
Главбух судорожно дернул воротник сорочки, а цепочка пенсне заходила ходуном.
— Но это же отходы, обрезки краев… они идут во вторичную переработку…
— Они бы шли во вторичную переработку, если бы расход электроэнергии на автоклавах вырос пропорционально повторному циклу, — Алексей поднял глаза на онемевшего ревизора, и в его взгляде заблестела холодная насмешка опытного опера. — А счетчики электроподстанции завода, если поднять ведомости Мосэнерго за прошлый месяц, показывают строго нормативное потребление киловатт-часов. Без единого скачка на повторный прогрев. Выходит фокус: сырье по документам сгорело или превратилось в стружку, а печи его даже не нюхали.
В кабинете воцарилась тяжелая, звенящая тишина. Слышно было только, как в коридоре за толстой дубовой дверью тяжело дышит Грач, караулящий выход.
Вера Николаевна замерла с поднятым пером. Ее темные глаза округлились, скользнув от исписанных страниц гроссбуха к лицу Платонова. В этом взгляде смешались профессиональный азарт и глубокое, почти мистическое изумление: простой старший лейтенант убойного отдела за пять минут вскрыл схему, мимо которой прошли две министерские ревизии.
— Продолжайте, Алексей Григорьевич, — тихо, но с нажимом произнесла следовательница, придвигая к себе бланк протокола выемки.
— А продолжать тут особо нечего, все на ладони, — сыщик перевернул страницу на сводную ведомость движения готовой продукции. — Восемь процентов списанного в «бой» сырья на ваших объемах — это чистых тридцать тонн первосортного каучука в месяц. Из него прямо здесь, во вторую смену или в выходные дни, штампуют неучтенные галоши и сапоги. Готовый товар грузится на полуторки под видом ветоши и уходит на конспиративные базы подмосковных артелей. А наличные деньги за левую обувку стекаются обратно.
Алексей наклонился над столом, глядя главбуху прямо в переносицу:
— Только вот незадача случилась в начале октября, правда, Павел Семенович? Сверху пришла директива о внезапной проверке партийно-государственного контроля с ревизией складских остатков под пломбу. А в кассе — огромная дыра. Живые рубли, которые вы крутили через артельщиков, зависли в обороте у барыг на Сухаревке. Перекрыть недостачу было нечем. И тогда кто-то очень умный решил инсценировать дерзкое ограбление собственной заводской полуторки, чтобы списать недостачу в полмиллиона на бандитский налет.
Главбух пошатнулся, схватился за сердце и тяжело рухнул на спинку кресла, шумно хватая ртом воздух. Лицо старика сделалось белее мела, пенсне соскочило с переносицы и повисло на шнурке.
— Я… я не подписывал… — просипел Козырев, судорожно тыча пальцем в строку согласования накладных. — Я старый беспартийный специалист… Меня заставили! Он принес распоряжение из главка… угрожал доносом в органы!
— Кто принес? — отчеканила Вера, подавшись всем корпусом вперед.
— Воропаев! Аркадий Семенович! — в отчаянии выкрикнул главбух, и слезы брызнули из его глаз, оставляя дорожки на серых щеках. — Заместитель начальника планового отдела! Он утверждал все завышенные нормы расхода сырья! Он лично визировал путевые листы и маршрут экспедитора через Тишинский рынок! Он сказал, что деньги вернутся в кассу через три дня, а шоферу ничего не угрожает, его просто свяжут в кустах… Боже мой, я не знал, что они станут стрелять! Клянусь памятью матери, я не знал про оружие!
У двери тихо хмыкнул Грач, поправляя кепку:
— Ну надо же, какие у нас в плановом отделе соколы сидят. Бухгалтер плачет, ревизор икает, а налетчики с трофейными автоматами по складам гуляют. Слышь, Леха, а ты часом до войны в Наркомфине не подрабатывал? Ты ж этого плешивого счетовода разделал под орех, как повар тухлую селедку.
— На фронте интендантов ловили, Костя, там школа похлеще любого института, — усмехнулся Платонов, захлопывая гроссбух. — Вера Николаевна, опечатывайте сейф и приобщайте книги к делу. Воропаева в плановом мы уже за жабры взяли, теперь эта музыка зазвучит по-настоящему.
Следовательница быстро и каллиграфически точно внесла последние показания в протокол, протянула дрожащему главбуху перо для росписи и подняла на Алексея долгий, задумчивый взгляд. В глубине ее темных зрачков сквозило не просто уважение — там тлел острый, въедливый женский интерес. Этот странный старлей с пробитым виском с каждым часом открывался с таких сторон, которые никак не укладывались в рамки его скромного личного дела.
— Дело принимает совсем другой оборот, — Вера аккуратно завязала тесемки на папке. — Это уже не просто уголовный бандитизм. Это организованное хищение социалистической собственности в составе преступной группы с выходом на подпольный рынок. Воропаева нужно колоть немедленно. Он должен назвать имена тех, кто принимал левый товар в городе.
— А вот тут, граждане юристы, начинается моя работа, — оживился Громов, отлипая от косяка и затягивая ремень плаща. — Сбытом такой прорвы мануфактуры в Москве заведуют всего два-три человека, и все они греют брюхо в Марьиной Роще. У меня там есть один верный человечек, Мишка-Косой. Бывший фронтовой сапер, сейчас держит пивную лавку возле Стрелецких переулков. Через него вся воровская контрабанда течет. Я смотаюсь на часок, прижму его к теплой стенке — и к вечеру мы будем знать точный адрес складов, где Горбатый прячет готовую продукцию.
Алексей нахмурился, чувствуя смутный холодок под ложечкой:
— Один не ходи, Костя. Банда на взводе, Самоварыча зачистили, за Воропаевым могли выставить наружку. Давай вызовем пару автоматчиков из комендатуры и навестим твою пивную вместе.
— Еще чего! — фыркнул Грач, оскорбленно вскинув подбородок. — С автоматчиками в Марьину Рощу только дураки суются. Там каждый пацан на заборе свистнет — и через минуту на улице ни одной живой души, только кошки помойные шастают. Я там каждую щель с сорок третьего года знаю. Обернусь за два часа, даже чай остыть не успеет. Ждите меня на Петровке в шесть вечера. Если задержусь хоть на четверть часа — значит, зацепил жирный след.
Капитан лихо козырнул двум пальцем от мятой кепки, подмигнул Вере и выскользнул в коридор, оставив после себя легкий шлейф ядреного табачного духа.
Платонов подошел к окну, провожая взглядом тощую, верткую фигуру напарника, быстро перебегавшего мокрый фабричный двор в сторону трамвайной остановки. Заводские трубы продолжали изрыгать в низкое свинцовое небо жирные клубы копоти, рабочий день клонился к закату, а нехорошее оперское предчувствие в груди разгоралось все сильнее, предвещая скорую и неизбежную беду.

Круглые настенные часы в деревянном корпусе отсчитывали секунды с тяжелым, деревянным стуком, напоминавшим работу часового механизма в мине замедленного действия.
В четвертом кабинете следственного крыла давно сгустились сумерки. За высокими окнами свинцовое небо окончательно опустилось на крыши доходных домов, сменившись промозглой моросью вперемешку с колючей снежной крупой. На Петровке вовсю зажигались желтые конусы дежурного освещения, по коридорам гулко разносились шаги сменяющихся караулов, а в кабинете пахло остывшим чаем, мокрой бумагой и казенным сургучом.
Стрелки неумолимо перевалили за шесть вечера. Затем короткая стрелка легла на половину седьмого, а следом отщелкнула и полные семь часов.
Алексей стоял у подоконника, прислонившись лбом к холодному стеклу, и безуспешно всматривался в чугунные створки въездных ворот. За последние два часа во двор въехали три дежурные полуторки и санитарный фургон, но верткой фигуры Громова в распахнутом плаще и сдвинутой на затылок кепке среди прибывших не было.
— Он не придет, — тихо произнесла Вера Николаевна, не отрывая взгляда от исписанного листа протокола.
Следовательница сидела за столом под зеленой лампой, аккуратно складывая в общую стопку признательные показания главного бухгалтера Козырева. Полдюжины пухлых папок с фабричными ведомостями уже лежали перевязанными суровым шпагатом, готовые к отправке в городскую прокуратуру, однако триумфа на строгом лице девушки не читалось. Под ее темными глазами залегли тени усталости, а тонкие пальцы машинально крутили эбонитовый колпачок авторучки.
— Костя — фронтовой разведчик, Вера, — Платонов обернулся, скрипнув кожаной портупеей. — Человек четыре года по немецким тылам ползал с финкой в зубах. Такие люди не опаздывают на час с лишним из-за того, что заболтались за кружкой пива или засмотрелись на витрину Мосторга. Если Грач не вышел на связь к условленному сроку, значит, его взяли за жабры. Или положили наглухо прямо в подворотне.
— Вы сгущаете краски, старший лейтенант, — попыталась возразить Шестакова, хотя в голосе ее прозвучала непривычная, дрогнувшая нота. — У капитана могли возникнуть непредвиденные оперативные обстоятельства. Он мог пойти по следам связного дальше, в сторону области. Инструкция строго запрещает поднимать панику до истечения трех часов с момента контрольного срока доклада.
— К черту инструкцию, — резко бросил Алексей, шагнув к вешалке и сдергивая свое тяжелое темно-серое бостоновое пальто. — Через три часа в Марьиной Роще человека можно не просто убить, а распилить на куски, спустить в канализационный коллектор Неглинки или закопать в яме под дровяным складом так, что до весеннего паводка костей не сыщешь. Я иду за ним.
— Стоять, Платонов! — Вера мгновенно поднялась из-за стола, выпрямившись во весь свой строгий рост, и ладонь ее легла на раскрытую папку уголовного дела. — Вы находитесь на службе, а не в партизанском отряде! На выезд в Марьину Рощу требуется санкция начальника управления или личный приказ майора Крида. Самовольная отлучка при расследовании особо важного дела — это прямое нарушение дисциплины, за которым последует служебное взыскание и отстранение от должности.
Сыщик медленно натянул пальто, застегнул крупные роговые пуговицы и посмотрел девушке прямо в глаза. Взгляд старлея был тяжелым, колючим и совершенно спокойным — тем самым взглядом человека, который уже сделал выбор и спорить с которым было чистейшим безумием.
— Вы хорошая девушка, Вера Николаевна. Грамотный следователь, закон чтите, каждую букву бережете. Только вот законы пишутся для живых людей. Когда под Бреслау наш головной дозор в кирпичном сарае прижали эсэсовцы с минометами, комбат тоже орал в трубку, что приказа на атаку нет и надо ждать подхода полковой артиллерии. А мы поднялись без приказа и вытащили четверых пацанов из огня. Двоих потом схоронили, а двое до Берлина дошли. Грач для меня — не фамилия в учетной карточке отдела кадров. Он напарник. И если я сейчас останусь штаны протирать под вашей зеленой лампой, грош цена моим погонам и всей этой советской власти, о которой вы так складно поете в отчетах.
Шестакова замерла, побледнев до кончиков ушей. Губы ее сжались в узкую нить, пальцы судорожно стиснули край дубового стола. Несколько секунд в тишине кабинета слышно было только шипение парового отопления да стук маятника.
Затем девушка медленно перевела дыхание, опустила глаза на свои аккуратные бумаги и заговорила совсем другим тоном — глухим, почти шепотом:
— Крид сейчас на совещании у начальника главка на четвертом этаже. Будет не раньше девяти вечера. Дежурный по управлению майор Тарасов на звонки из Марьиной Рощи пока не реагирует, считает район зоной повышенного риска. Если вы сунетесь в дежурную часть за табельным оружием, вас арестуют на выходе из вестибюля за попытку вооруженного самоуправства.
Алексей коротко усмехнулся, похлопав себя по боковому карману пальто, где глухо звякнули чугунные кастеты:
— Наган мой с утра под сукном лежит, почищен и смазан. А для местных уркаганов у меня найдутся аргументы и повесомее казенного свинца.
Вера выдвинула ящик стола, достала оттуда небольшую плоскую коробочку из темного металла и положила ее перед Платоновым. Внутри лежали три тяжелых круглых жетона для телефонов-автоматов и крошечный листок бумаги, исписанный четким женским почерком.
— Это прямой номер дежурного прокурора города и телефон коммутатора спецсвязи комендатуры гарнизона, — произнесла она, не глядя сыщику в лицо. — Если найдете Громова живым и начнется заваруха — звоните не в милицию, звоните напрямую дежурному юристу. Я буду сидеть здесь до полуночи. Если к одиннадцати от вас не будет вестей, я лично пойду в кабинет Крида и положу ему на стол рапорт о пропаже двух оперативных сотрудников. А потом пусть меня хоть расстреляют вместе с вами.
Старлей на секунду задержал руку на прохладных пальцах девушки, ощутив их легкую, едва заметную дрожь:
— Спасибо, Вера. Сбереги бумаги.
Через пять минут Алексей уже выходил через боковую калитку внутреннего двора, минуя центральный КПП.
Вечерняя Москва за пределами правительственных кварталов тонула в липкой, непроглядной тьме. Фонари на перекрестках светили тускло, сквозь мокрую снежную крупу, выхватывая из темноты темные громады грузовиков и редкие трамваи, ползущие по обледенелым рельсам со снопами багровых искр.
Опер вскочил на подножку переполненного вагона маршрута «А», пробился сквозь толпу пропахших махоркой и сырой шерстью рабочих завода «Калибр» и вышел на конечной остановке возле Сущевского вала.
Здесь заканчивалась парадная столица высоток и гранитных набережных. За полотном окружной железной дороги начиналась Марьина Роща — темное, кривое и опасное чрево города, жившее по собственным, неписаным законам уголовного средневековья.
Узкие, немощеные проезды между покосившимися деревянными бараками и глухими заборами утопали в черной раскисшей грязи, прихваченной по краям тонким ледком. Никаких электрических фонарей здесь не водилось: редкие керосиновые лампы тускло чадили за занавесками низких окон, да из щелей закрытых ставней тянуло печным дымом, кислой капустой и дешевым самогонным первачом. Из темных подворотен то и дело доносился приглушенный собачий лай, а навстречу попадались лишь редкие, крадущиеся тени в ватниках и надвинутых на глаза кепках-малокозырках, шарахавшиеся от встречного прохожего к глухим стенам дровяников.
Платонов надвинул кепку на самый лоб, закрывая рубец на виске, чуть опустил плечи и зашагал вразвалочку, копируя тяжелую, неторопливую походку бывалого лагерного сидельца, вернувшегося на родные пепелища. Руки в карманах пальто надежно сжимали ребристые выступы чугунных кастетов, а взгляд сканировал каждый угол, каждую кучу строительного мусора и черные провалы сараев.
Стрелецкий переулок представлял собой глухой тупик, упиравшийся в высокий дощатый забор товарной ветки.
В самом конце проезда, под сенью двух старых корявых тополей, темнела приземистая бревенчатая постройка с выбитой фанерной вывеской «Пиво — Воды. Бакалея». Двери заведения были наглухо заперты на висячий кованый замок, но сквозь узкую щель в ставне пробивалась тонкая полоска неверного желтого света.
Алексей подошел неслышно, ступая по влажной глине, и приник глазом к щели.
Внутри маленькой каморки, заваленной пустыми пивными бочками и ящиками из-под мутных бутылок, царил полнейший разгром. На полу валялись осколки разбитых кружек, опрокинутый деревянный прилавок и разорванные картонные коробки. На влажном дощатом настиле возле бочки темнела широкая, еще не просохшая лужа, в которой плавала одинокая гильза от папиросы «Беломор» с характерным, знакомым приплюснутым мундштуком.
Грач был здесь. И ушел он отсюда явно не по своей воле.
Опер обогнул лавку, нащупал ногой приоткрытую низкую дверь черного хода, ведущую на задний двор, и замер у порога, вдыхая стылый воздух. На свежей снежной каше у крыльца отчетливо читались глубокие следы нескольких пар тяжелых яловых сапог с подковами и волочащиеся борозды — кого-то крепко держали под руки и тащили волоком в сторону заброшенных складов старой скотобойни.
А чуть дальше, в пятидесяти метрах по переулку, из полуподвала старого кирпичного флигеля с заколоченными окнами доносились глухие, пьяные звуки надрывной гармони и гортанный, хриплый воровской хохот. Над железной дверью флигеля на ржавой проволоке сиротливо покачивался жестяной указатель с тремя намалеванными суриком топорами — знаменитая на всю Москву малина «Трех топоров», куда даже конные патрули милиции предпочитали не соваться без роты автоматчиков.
Алексей сплюнул под ноги, поправил под пальто рукоять нагана и решительно шагнул в темную пасть переулка. Спектакль начинался, и права на фальшивую ноту у него не было.

Железная кованая дверь, обитая поверху драным войлоком и полосами кровельной жести, сидела глубоко в земляном откосе старого флигеля, словно вход в заброшенный пороховой погреб. Из узкой отдушины над притолокой вместе с сырым жаром выбивался густой угар: смесь ядреного самосада, прелого тряпья, горелого сала и кислого, сивушного духа самогона-первача, от которого мгновенно начинало першить в горле.
Прежде чем спуститься по скользким ступенькам, Алексей остановился в тени раскидистого вяза и заставил себя переломить офицерскую стать. Армейскую выправку, привычку держать подбородок и расправлять плечи следовало закопать глубоко внутрь, иначе первый же опытный карманник у входа расшифрует его за пять секунд. Сыщик ссутулился, втянул шею в поднятый воротник бостонового пальто, надвинул кепку на самый нос так, чтобы свежий багровый шрам на виске выглядел не милицейской отметиной, а следом бандитской заточки или осколочной царапиной. Руки в карманах легли на холодные ребристые кастеты, а наградной трофейный портсигар переместился в правый боковой карман — на случай, если придется платить за вход не свинцом, а чистым серебром.
Ступени под ногами чавкали подмерзшей глиной. Опер подошел к двери и трижды, с оттяжкой, ударил костяшками пальцев по жестяной обшивке: раз тяжело, два коротко и следом еще один глухой толчок ногой в нижний угол.
За войлоком на секунду смолкли хриплые переливы гармони. Послышался визг ржавой задвижки, в узкой смотровой щели блеснул единственный мутный глаз, и чей-то сиплый, сорванный голос прокаркал:
— Кого там черти крутят? Нету тут нихера, закрыта лавочка для чужих. Греби отсюда к вокзалу, пока бока целы.
— Не лай, привратник, соплями подавишься, — лениво, с хрипотцой и той особенной лагерной растяжкой, которую Алексей за последние дни намертво впитал из рассказов Грача, процедил старлей. — Свои топчутся. От Косого я, из третьего Стрелецкого. Менты у пивной кипиш подняли, по переулкам облава с собаками шастает, мне перекантоваться надо пару часов, пока легавые не рассосутся. Пускай, говорю, пока перо в бок не поймал за пустой треп.
За дверью помолчали, взвешивая на слух незнакомый говор и упоминание пивной. В щели мелькнул кончик сального картуза, затем щелкнул массивный засов, и тяжелая створка со стоном приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить одного человека.
— Заходи, коль не шутишь, — буркнул привратник, низкорослый горбун с изуродованным оспой лицом, прятавший за спиной тяжелый кусок водопроводной трубы. — Руки из карманов вынь, да поживее. Шмонать не стану, но если с душком завалился — пацаны прямо у порога шкуру спустят.
Алексей шагнул внутрь, и тяжелая железная дверь тут же глухо захлопнулась за его спиной, отрезав звуки ночной Москвы.
Малина «Трех топоров» занимала огромный, со сводчатыми кирпичными потолками подвал бывших купеческих складов, разделенный полуразрушенными перегородками на несколько темных берлог. Под низкими сводами клубился такой плотный табачный чад, что фитили керосиновых ламп «летучая мышь», развешанных на ржавых крюках, казались крошечными оранжевыми каплями в тумане.
Вдоль сырых стен, по которым сочилась влага, тянулись длинные дощатые столы, сбитые из неструганых ящиков. За ними сидела самая отборная, яростная накипь послевоенной столицы: беглые лагерники в вылинявших ватниках с сорванными номерами, вокзальные щипачи в парусиновых брюках, фальшивомонетчики, инвалиды без ног на деревянных каталках с подшипниками и раскрашенные дешевыми румянами девки в плюшевых жакетах. В дальнем углу резались в терц, яростно шлепая засаленными картами по доскам под аккомпанемент одноногого гармониста, тянувшего заунывную блатную «Мурку», а на заваленной тряпьем конторке в центре подвала стояла батарея мутных четвертей с самогоном и блюда с вареной мерзлой картошкой да воблой.
Появление незнакомца не осталось незамеченным. Разговоры за ближайшими столами стихли, карты на мгновение замерли в руках игроков, и десятки цепких, недоверчивых глаз скрестились на фигуре Платонова.
Сыщик не стал суетиться или заискивающе оглядываться. Смерив зал тяжелым, исподлобья взглядом человека, повидавшего смерть в упор, он неторопливо подошел к центральному столу, где в окружении двух рослых парней с наколками на костяшках пальцев сидел хозяин притона.
Смотрящего звали Каленым. Это был сухой, жилистый старик лет пятидесяти пяти с мертвенно-бледным, словно пергамент, лицом и глубоким багровым следом от ожога на всю правую щеку — память о штрафных ротах сорок третьего года или лагерных разборках на Колыме. Одет он был с воровским шиком: в темно-синий шевиотовый пиджак поверх чистой полосатой тельняшки, а на узловатых пальцах тускло желтели тяжелые золотые печатки из царских червонцев. Перед авторитетом лежала раскрытая колода карт и стояла тонкая серебряная стопка с прозрачной влагой.
Каленый медленно поднял глаза, скользнул взглядом по добротному, но изрядно помятому бостоновому пальто Алексея, оценил свежую багровую ссадину над бровью и насмешливо осклабился, обнажив два верхних ряда ровных золотых зубов:
— Гляди-ка, братва, какой фартовый гусь к нам на огонек залетел. Пальтецо министерское, сапожки яловые, а рыло битое, будто его из трамвая на полном ходу головой в брусчатку выкинули. Ты чей будешь, бродяга? С каких вокзалов парашютом спустился? Что-то я твоей физиономии среди местных мазуриков не припоминаю.
Один из подручных Каленого, коренастый бугай с бритым затылком и сплюснутым боксерским носом, незаметно шагнул за спину Платонова, перехватив под столом что-то тяжелое.
Алексей даже не шелохнулся, лишь оперся одной ладонью о липкую столешницу, сократив дистанцию ровно настолько, чтобы разговор оставался приватным:
— Физиономия моя, папаша, на Белорусском вокзале прописана, в санитарных эшелонах. Звать Лехой-Сапером. До вчерашнего вечера по товарным вагонам мануфактуру щипал, пока легавые на хвост не сели. А рожу мне твои же земляки марьинорощинские попортили, возле пивной Мишки Косого, полчаса назад.
Услышав про пивную, Каленый чуть прищурил выцветшие глаза, и пальцы его перестали перебирать карты:
— Возле Косого, говоришь? И чего ж там наши пацаны забыли, раз тебе по кумполу перепало?
— А того, что там стрельба началась, — ввернул Алексей с досадой, сплюнув табачную крошку на дощатый пол. — Я к Мишке заглянул должок старый стрясти за отрезы ситца, а в каморку вламываются четверо в полуперденчиках с волынами. Мужика какого-то шустрого в плаще к стенке прижали, по затылку рукояткой отоварили и в мешок упаковали. Ну и мне за компанию пару раз по ребрам перепало, чтоб под ногами не путался. Я еле ноги унес через задний дровяник. Смотрю — к Стрелецкому уже ментовская полуторка летит с сиреной, все переулки оцепляют. Куда податься? Вот пацаны на углу и шепнули, что у Каленого можно пересидеть за долю малую.
Авторитет молчал с полминуты, разглядывая пришельца так пристально, словно пытался просветить его рентгеном. В полуподвале стояла напряженная тишина: даже гармонист перестал перебирать лады, прислушиваясь к каждому слову. Врать уголовникам старой закалки было смертельно опасно — малейшая фальшь в интонации, одно неверное слово из милицейского лексикона, и перья из карманов вылетели бы мгновенно. Но легенда Платонова легла идеально: упоминание облавы, драки у Косого и реальная ссадина на лице сходились с тем, о чем уже шушукались дозорные на входе.
— Значит, мужика в плаще при тебе паковали? — негромко спросил Каленый, крутя в пальцах стопку.
— При мне, — твердо кивнул опер. — Шустрый такой, смуглый, зубы скалил до последнего, пока его монтировкой не успокоили. Орали еще что-то про легавого шпиона, который под Горбатого нос сует.
Каленый глухо, хрипло рассмеялся, откинувшись на спинку шаткого стула:
— Легавого, говоришь… Надо же, не соврал Косой. Значит, поймали-таки петровского засланца. Этот пес из МУРа третьи сутки вокруг наших хат кругами ходил, осведомителей щупал. Думал, самый умный, фронтовик хренов. Горбатый за ним личную команду отправил, чтоб по-тихому упаковали и концы завязали.
— И где он теперь? — как бы между прочим, с равнодушной ухмылкой бросил Алексей, доставая из кармана коробок спичек. — В Яузу спустили под лед?
— Рано ему под лед, — осклабился смотрящий, наливая себе из четверти мутной жидкости. — Горбатый велел до полуночи придержать. Паренька в дальнем дровянике за бойней привязали к столбу, чтоб остыл малехо перед допросом. Сам бугор с товарной станции подъедет, поспрашает легавого, кто его на заводскую полуторку навел, а уж опосля — перо под ребро и в топку паровозную. У Горбатого разговор короткий.
Внутри у Платонова все похолодело, но внешне лицо осталось неподвижной маской бывалого урки. Костя был жив, но счет шел буквально на часы.
— Круто у вас тут дела вершатся, — хмыкнул Алексей. — Мне до ваших разборок с ментами дела нет, своя шкура дороже. Пусти к печке погреться, Каленый. За постой заплачу, не нищий.
Опер небрежно сунул руку в боковой карман и выложил на сальное сукно стола тяжелый серебряный портсигар с гравировкой «За освобождение Варшавы», захваченный утром из квартиры. В тусклом свете керосинки металл блеснул благородным матовым сиянием.
Глаза авторитета хищно блеснули. Он протянул узловатую ладонь, взвесил вещицу на пальцах, щелкнул пружиной замка и удовлетворенно крякнул:
— Чистое серебро, золотников восемьдесят, не меньше… Ладно, Сапер. Вижу, парень ты тертый, правильный. Садись вон в угол к бочке, держи шкалик да картохи миску. Отдыхай до полуночи. А как менты с бульваров снимутся — проваливай на все четыре стороны.
Платонов коротко кивнул, взял миску и неторопливо пошел в полутемный угол за печью. Дорога к логову, где держали Грача, была ясна: дальний дровяник за старой бойней. Оставалось выждать удобный момент, тихо покинуть эту воровскую преисподнюю и вытащить напарника из петли до того, как на стрелку заявится сам Горбатый.

Сивушный чад в подвале «Трех топоров» с каждой минутой делался все плотнее, оседая на губах липкой маслянистой пленкой.
В дальнем углу, где в чаду керосинок резались в карты, вспыхнула короткая пьяная перебранка. Одноглазый шулер в засаленном пиджаке с визгом обвинил соседа в передергивании колоды, и тот без лишних предисловий приложил спорщика глиняной кружкой по переносице. Загремели опрокинутые скамьи, девки завизжали дурными голосами, а сидевшие рядом урки с радостным гоготом кинулись разнимать драчунов кулаками под ребра. Каленый, не поднимаясь со своего места, лишь лениво махнул тяжелой рукой с золотыми перстнями, отправляя подручных навести воровской порядок в зале.
Лучшего момента для ухода нельзя было и придумать.
Алексей аккуратно поставил недопитый шкалик на край бочки, надвинул кепку на самые брови и неслышно скользнул в темную нишу за голландской печью. Там, под ворохом прелой мешковины, обнаружилась низкая дощатая дверь, запертая всего лишь на ржавый деревянный вертушок — служебный лаз, через который в кабак с заднего двора таскали колотый лед и уголь. Старая петля предательски скрипнула, но за общим гулом кабацкой потасовки этого никто не услышал. Сыщик выскользнул в узкий ледяной проем и тут же захлопнул створку за собой.
Морозный ночной воздух после подвальной духоты ударил в лицо с такой силой, что перехватило дыхание.
Задворки старой бойни утопали в непроглядной, вязкой темноте. Под ногами хлюпала раскисшая от оттепели глина вперемешку со строительным мусором, ржавым кровельным железом и битым кирпичом. В нос ударил тяжелый, въедливый запах старой падали, костной муки и сырой гнили — земля здесь даже спустя годы хранила память о дореволюционных скотобойнях. Чуть поодаль, за полуразрушенным кирпичным забором, угадывались темные очертания массивного бревенчатого сарая с просевшей тесовой крышей.
Возле угла дровяника мерцал крошечный красноватый огонек.
Платонов припал к земле, укрывшись за грудой замшелых шпал, и замер, превратившись в слух. Ночь звенела редкими каплями с карниза да далеким глухим перестуком товарного состава на окружной ветке. У сарая переминались с ноги на ногу двое. Один, высокий и нескладный, в драном ватнике, курил в кулак, нервно оглядывая темный проезд; второй, приземистый крепыш в заячьем треухе с опущенными ушами, прислонился к косяку и монотонно водил бруском по лезвию массивного свинореза, высекая тихий, противный слуху скрежет.
— Долго там Горбатый с товарной телепается? — сипло бросил верзила, сплевывая окурок под ноги. — Пальцы в сапогах уже колом встали. Прирезали бы этого легавого в тишине, да в яму с известью спихнули. Чего с ним цацкаться?
— Цыц, Дылда, — огрызнулся крепыш, проверяя остроту жала ногтем большого пальца. — Бугор велел живым держать. Этот фраер с Петровки должен расколоться, кто ему масть сдал. Ежели менты про фабричную кассу догадались, значит, на заводе стукач сидит. А за стукача Горбатый лично кишки наружу выворачивает.
Алексей бесшумно выпрямился, натянул глубже шерстяной шарф и медленно, не прячась, пошел прямо к сараю. Шаги его по чавкающей грязи звучали нарочито тяжело и небрежно.
— Эй, часовые революции, — негромко, с легкой насмешкой окликнул опер, притормозив в трех шагах от крыльца. — Не надоело сопли на кулак наматывать?
Оба караульщика среагировали мгновенно: Дылда отшатнулся к бревнам, судорожно дернув полу ватника, а крепыш с треухом вскинул нож, припадая на полусогнутые ноги:
— Ты кто такой, черт подвальный? Откуда вылез? А ну стой, где стоишь, а то брюхо распущу до самого горла!
— Каленый прислал, — хладнокровно соврал Платонов, не вынимая рук из глубоких карманов пальто, где пальцы уже привычно и плотно сидели в чугунных кольцах кастетов. — Сказал, Горбатый задерживается, а легавого велел перепрятать в дальний погреб. У пивной опять ментовская облава закрутилась, сюда патруль на конях движется.
Дылда растерянно моргнул, опуская руку:
— Какая еще облава? Нам бугор велел на месте сидеть…
— А тебе, оглобля, голова дана, чтоб только шапку носить? — с леденящей злобой нажал Алексей, сделав быстрый шаг вперед и сокращая дистанцию. — Приказано сворачивать лавочку, пока нас тут всех тепленькими не накрыли!
Крепыш с ножом оказался сообразительнее подельника. Глаза его хищно сузились, скользнув по чистым бортам бостонового пальто незнакомца:
— Слышь, Дылда… А фраер-то заливает! От Каленого чужих не шлют, а этот больно чистенький для марьинорощинского бродяги! Вали его!..
Урка подался вперед, выбрасывая свинорез снизу вверх, метя прямо под диафрагму.
Платонов среагировал на долю секунды раньше. Сместившись влево по касательной, опер перехватил вооруженную руку нападавшего за запястье, намертво заломив сустав наружу, и в ту же секунду его правый кулак, утяжеленный полукилограммовой чугунной болванкой, с глухим, костяным треском впечатался бандиту точно под скулу.
Звук получился такой, будто деревянной колотушкой приложили по сырому полену. Нож со звоном брякнул о промерзшую землю, челюсть бандита неестественно съехала набок, и крепыш, даже не успев вскрикнуть, кулем рухнул в грязь, загребая ногами серую снежную кашу.
Верзила в ватнике опешил, рот его раскрылся от дикого изумления, но инстинкт самосохранения сработал: налетчик полез за пазуху, выхватывая из-под полы обрез трехлинейки с почерневшим от пороховой копоти дулом.
— Вякнуть не успеешь, гнида!.. — захрипел Дылда, пытаясь взвести тугой армейский курок.
Алексей не стал ждать, пока бандит нащупает спуск. Сделав короткий пружинистый выпад вперед, сыщик левым кастетом с размаху припечатал стрелка по стволу, сбивая линию огня в небо, а правой ладонью наотмашь, ребром металла, врезал верзиле в основание адамова яблока.
Воздух со свистом и хрипом вылетел из легких нападавшего. Дылда выпучил глаза, выронил бесполезный обрез и, судорожно хватаясь обеими руками за раздавленное горло, осел на колени, упершись лбом в гнилые бревна сруба. Довершая дело, опер аккуратно и коротко приложил его носком кованого сапога за ухо, отправляя в глубокое беспамятство.
Во дворе снова воцарилась глухая, мертвая тишина, нарушаемая лишь прерывистым бульканьем лежащего в грязи детины.
Спрятав кастеты обратно в карманы и подобрав с земли упавший обрез, Алексей с силой толкнул незапертую дощатую дверь сарая.
Внутри дровяника пахло прелой сосновой корой, мышиным пометом и свежей кровью. В дальнем углу, под дырявым навесом, из щелей которого сыпалась снежная крупа, к толстому опорному столбу из мореного дуба был намертво прикручен телефонным проводом человек.
Громов выглядел паршиво: лицо превратилось в сплошной багрово-синий кровоподтек, левый глаз заплыл наглухо, темная кровь из разбитого носа запеклась на воротнике разорванной гимнастерки, а помятый демисезонный плащ валялся в углу, втоптанный в щепки. Однако при звуке шагов капитан с трудом поднял голову, оглядел вошедшего уцелевшим глазом и сквозь разбитые в кровь губы выдавил сиплый, ядовитый смешок:
— Ну и неторопливый же ты мужик, Платонов… Тебя только за смертью в лавку посылать. Я тут уже все бока отлежал на этом казенном столбе, пока ты там в кабаке с девками хороводы водил.
— Мог бы и «спасибо» сказать для приличия, капитан, — хмыкнул Алексей, доставая из кармана трофейный складной нож и в два движения перерезая тугие жилы провода на запястьях напарника. — Я ради твоей небритой физиономии серебряный портсигар Каленому спустил, да еще двоим местным специалистам анатомию подправил без наркоза.
Провод ослаб, и Костя мешком осел на дощатый настил, глухо зашипев от боли в затекших плечах.
— Портсигар ему жалко, жмот конторский… — прохрипел разведчик, растирая побелевшие, онемевшие пальцы. — Знал бы ты, что эти волки со мной сотворить хотели через полчаса, ты бы им еще и часы свои наградные отдал с золотым припуском.
Платонов помог напарнику подняться, накинул ему на плечи подобранный плащ и подставил свое плечо:
— Идти сможешь, орел? Горбатый с товарной станции с минуты на минуту сюда нагрянет. Если нас перехватят в переулке — отстреливаться будет нечем, у меня в нагане семь патронов, да в этом обрезе пара самодельных жаканов.
— Дойду, не барышня из кордебалета, — оскалился Громов, сплевывая темный сгусток на щепки и опираясь на Алексея всем телом. Ноги капитана подкашивались, но в глазах снова горел знакомый волчий огонек фронтового разведчика. — Слышь, Леха… Я у Мишки в каморке перед тем, как меня отоварили, одну занятную бумажку из кармана связного выдернуть успел. В носок сапога запрятал, черти марьинорощинские не догадались при шмоне портянки размотать.
— Что за бумага? — насторожился старлей, выводя раненого наружу через темный дверной проем.
— Записка там, — выдохнул Грач, морщась от каждого шага. — С графиком движения ночных составов на станции Москва-Товарная и личным телефоном наводчика. И знаешь, чей это телефон, Платонов? Не заводской конторы… Номер прямой, правительственный, с вертушки Управления торговли Мосгорисполкома.
Алексей крепче перехватил напарника за пояс, бросив взгляд на темные крыши бараков:
— Вот оно как закрутилось… Значит, наш хромой плановик Воропаев был всего лишь пешкой в чужой игре. Держись крепче, Костя. До Стрелецкого переулка метров триста, там будка телефонная светится. Звоним Вере в следственную часть, поднимаем Крида по спецсвязи — и встречаем банду прямо на товарных путях.

Узкая красная будка телефона-автомата на углу Стрелецкого переулка казалась спасительным маяком посреди темного и злого лабиринта Марьиной Рощи. Снежная крупа к полуночи превратилась в липкую, сырую летучую взвесь, оседающую на ресницах и воротниках ледяной росой.
Алексей аккуратно усадил пошатывающегося Грача на перевернутый деревянный ящик из-под овощей возле входа, а сам шагнул в тесную стеклянную будку. Пахло здесь сухим железом, старой краской и промерзшей за зиму пылью.
Дверца закрылась с глухим щелчком. Пальцы нащупали в кармане шинели тяжелый металлический жетон, оставленный предусмотрительной Верой. Алексей опустил его в прорезь аппарата, дождался длинного ровного гудка в тяжелой карболитовой трубке и энергично покрутил диск, набирая прямой номер следственного отдела Петровки.
Ответ последовал незамедлительно, словно трубка у того конца провода лежала на столе круглосуточно.
— Следственная часть, дежурный следователь Шестакова слушает, — прозвучал в мембране голос Веры. Он был собранным, строгим, но в прохладных нотках угадывалось напряженное, до предела натянутое ожидание.
— Вера, это Платонов, — выдохнул Алексей, прижавшись лбом к холодному стеклу. — Мы на связи. Напарника отбили, живой, хоть и потрепали его знатно — у Кости ребра целы, но лицо теперь украшает пара весомых синяков.
В трубке на долю секунды повисло короткое молчание, после чего выдох облегчения прозвучал так отчетливо, что сыщик физически ощутил, как спало напряжение за сотни верст отсюда.
— Слава богу… — тихо выдохнула Шестакова, и на секунду ее железная броня дала трещину, выдав живое человеческое волнение. — Я уже собиралась идти к майору писать рапорт. Вы где? С вами всё в порядке?
— Живем, Вера Николаевна, нас так просто не возьмешь, — усмехнулся опер, чувствуя, как на душе становится чуть теплее. — Но главное не это. У нас на руках записка из сапога Грача. Прямой выход на верхушку. Всю эту музыкальную шкатулку с хищением кассы и налетами курирует не просто уличная шпана, а крупный чиновник из Управления торговли Мосгорисполкома. А банда Горбатого прямо сейчас стягивается на товарную станцию Белорусского вокзала, ко второму пакгаузу у водокачки. Сегодня в девять вечера у них сходка по разделу краденого.
— Торговля?.. — голос Веры снова стал холодным и расчетливым, включив профессиональный аналитический механизм. — Значит, ниточки тянутся в номенклатурные кабинеты горсовета. Ждите на месте. Никакой самодеятельности и штурмов вдвоем, вы меня слышите, Платонов? Я сейчас иду к Криду, поднимаем штурмовую группу управления, берем броневик из резерва комендатуры и выезжаем к товарной станции.
— Время дорого, Вера. Сходка назначена на девять, через полчаса они начнут разъезжаться, — возразил Алексей.
— Тем более нельзя спешить напролом, — жестко оборвала его следовательница. — Виктор Иванович уже в кабинете. Я докладываю ему расклад, и через десять минут мы будем у вас. Держитесь ближе к фонарю, не суйтесь в темноту. Конец связи.
Трубка зашлась короткими зуммерами отбоя.
Алексей вышел из будки, помогая Косте подняться на ноги. Капитан морщился от боли, сплевывая на снег остатки крови, но держался бодро, опираясь левой рукой на плечо напарника.
— Ну че, начальство добро на отстрел дало? — хрипло поинтересовался Громов, застегивая пуговицы разорванного плаща. — Или велело сидеть в кустах и дожидаться официального мандата с гербовыми печатями?
— Едут они, — кивнул Алексей, всматриваясь в темноту переулка, где уже забрезжили тусклые фары подъезжающей правительственной «эмки» в сопровождении брезентового грузовика с бойцами. — Крид лично возглавил группу. Так что скучно нашим ночным гостям у водокачки сегодня точно не будет.

Фары правительственного черного «ЗИС-110» в паре со штабным крытым фургоном резанули мокрую мглу переулка, превратив косые струи ледяного дождя в сверкающие иглы. Тяжелые машины затормозили у тротуара почти беззвучно, лишь мягко чавкнули по раскисшей глине широкие протекторы.
Дверь лимузина распахнулась. Первой на мерзлую брусчатку ступила Вера Шестакова. Ее темное драповое пальто промокло на плечах, но лицо оставалось сосредоточенным и строгим. Следом из машины неслышно вышел майор Крид. Без фуражки, в распахнутой темно-синей шинели с золочеными майорскими погонами, великан возвышался над мокрым тротуаром, словно гранитный обелиск. В его светлых, прозрачных глазах не читалось ни тени усталости — лишь холодная, нечеловеческая собранность.
— Живой, Громов? — негромко спросил Крид, окинув беглым взглядом разбитую в кровь физиономию разведчика.
— Скриплю помаленьку, товарищ майор, — прохрипел Костя, придерживая ушибленное плечо. — Напарник выдернул из петли вовремя, а то бы урки из меня чучело набили.
Вера тем временем шагнула к Платонову. Она ничего не сказала вслух, но в глубине ее темных глаз мелькнуло такое острое, обжигающее облегчение, что Алексею показалось, будто сквозь промозглый ночной холод повеяло теплом. Девушка протянула руку:
— Записка при вас?
Грач полез в разорванное голенище сапога, достал сложенный вчетверо, перепачканный бурой грязью обрывок плотной гербовой бумаги и передал следовательнице.
Шестакова развернула листок под лучом карманного фонарика. Алексей и Крид наклонились ближе.
На бумаге ровным канцелярским почерком с характерным нажимом были выведены номера ночных грузовых составов, идущих в сторону Ржева, и прямой городской номер с добавочным «тринадцать». Но главное — в самом низу стояла размашистая резолюция лиловыми чернилами: «Товар во второй пакгауз. Погрузку обеспечить до рассвета. Лишних людей убрать. С. Ф.»
— Бланк Управления торговли исполкома Моссовета, — медленно, чеканя каждый слог, произнесла Вера. — А инициалы «С. Ф.» принадлежат Семену Фадеевичу Копытову, члену коллегии главка и куратору всей обувной розницы города. Вот кто покрывал левые поставки «Красного богатыря». Вот куда должны были уйти фабричные деньги после раздела.
— Значит, Горбатый для них — обычный цепной пес, — глухо бросил Платонов. — Мясо для черной работы, которое пустили бы в расход сразу после погрузки эшелона.
Майор Крид медленно убрал листок в карман шинели, и на его бледных губах дрогнула едва заметная, зловещая усмешка:
— Товарищ Копытов завтра утром поедет пить чай на Лубянку. Но сначала мы возьмем его псов с поличным. Во втором пакгаузе сейчас идет дележка кассы. Брать будем жестко. Живыми нужны только Горбатый и старший связной. Остальным, если дернутся к оружию, пощады не давать.
Майор повернулся к фургону, откуда уже неслышно высыпали восемь рослых оперативников в темно-серых шинелях с трофейными автоматами и укороченными карабинами Мосина.
— По машинам. На товарную станцию идем по Ленинградскому шоссе без сирен.
Через двадцать минут колонна уже въезжала в темное, пахнущее мазутом и сырым углем чрево станции Москва-Товарная-Смоленская.
Это было огромное гиблое пространство, зажатое между стрелочными переводами и глухими кирпичными заборами складов. Вокруг тускло мерцали маневровые семафоры, в ночном небе тяжело клубился пар от горячих топок замерших паровозов, а под ногами тянулись бесконечные стальные жилы путей, блестевшие от ледяной мороси.
Второй соляной пакгауз представлял собой приземистое бревенчатое строение дореволюционной кладки с высокой тесовой крышей, тянувшееся вдоль тупиковой ветки. Возле широких раздвижных ворот под прикрытием штабелей шпал стоял крытый трехтонный «ЗИС-5» с заглушенным мотором. В кузове грузовика угадывались массивные тюки, а из щелей закрытых наглухо ворот пакгауза пробивались тонкие лучи желтого света и доносился приглушенный гомон десятка мужских голосов.
Крид взмахнул рукой, и группа мгновенно рассыпалась по секторам, бесшумно перебегая от одного товарного вагона к другому.
— Платонов, Громов — берете левое крыло и перекрываете стрелку, — отдал тихий приказ майор. — Шестакова остается у дежурной будки с водителем. В бой не вступать, пока я не дам команду.
— Я иду с вами, товарищ майор, — тихо, но с нажимом возразила Вера, расстегивая кобуру на поясе и вынимая компактный вороненый «ТК». — Осмотр места преступления и фиксация вещдоков должны начаться немедленно после нейтрализации угрозы, иначе половину золота растащат в суматохе.
Крид посмотрел на девушку долгим, ледяным взглядом, но спорить не стал — лишь коротко кивнул:
— Держись за Платоновым. Шаг влево — пеняй на себя.
Алексей передернул затвор карабина, проверил барабан нагана и скользнул вдоль влажной стены пакгауза. Запах соли и сырой древесины здесь был настолько едким, что драло носоглотку. Рядом, тяжело дыша и хромая на правую ногу, бесшумно двигался Грач, сжимая в левой руке трофейный пистолет.
Внутри пакгауза внезапно раздался звонкий металлический стук и резкий, хриплый окрик:
— Шабаш, братва! Пять сотен тысяч поровну не делятся, бугор себе полторы доли забирает за риск! А кому не любо — пусть идет на фабрику галоши клеить!
— Начинаем, — шепнул Крид.
Майор шагнул к боковой дубовой двери, обитой полосовым железом, и с такой чудовищной силой всадил каблук в район замка, что полуторадюймовые доски разлетелись с оглушительным треском, вырвав кованый засов вместе с куском кирпичной притолоки.
— МУР! Оружие на пол, суки, стреляю без предупреждения! — громовым басом рявкнул Крид, первым врываясь в клубы пыли.
Внутри пакгауза вспыхнул сущий ад.
Налетчики, сгрудившиеся вокруг длинного дощатого стола, освещенного ацетиленовой горелкой, на мгновение опешили. На мешках с солью лежали вскрытые брезентовые инкассаторские баулы, из которых веером рассыпались пачки денег с фабричными ярлыками «Красного богатыря».
Первым опомнился сам Горбатый — кряжистый, кривоногий уркаган в офицерском бекеше и надвинутой на брови каракулевой папахе. Выхватив из-под стола немецкий автомат, главарь с диким матерным воем полоснул длинной очередью прямо по дверному проему.
Пули в щепы разнесли косяк, рикошетя от соли и чугунных колес грузовых тележек.
— Вправо уходи! — крикнул Алексей, сбивая Веру с ног и прикрывая ее своим телом за массивным штабелем деревянных ящиков.
Над головой с воем пропел свинец. Платонов перекатился на колено, вскинул карабин и сквозь пороховую гарь поймал на мушку силуэт автоматчика, прикрывавшего отход главаря к запасным путям. Сухой выстрел трехлинейки сбил бандита с ног, отбросив на соляной настил.
С другой стороны пакгауза яростно заработали автоматы муровцев. Оперативники били короткими, расчетливыми очередями, прижимая банду к полу и не давая перегруппироваться. Двое урок в ватниках попытались прорваться через оконный проем, но Грач, хладнокровно прислонившись спиной к балке, двумя точными выстрелами из «ТТ» снял обоих прямо на лету.
— Держи Горбатого, Леха! — заорал Костя, меняя обойму. — Он к путям рвется с баулом!
Главарь банды, бросив пустой автомат, схватил тяжелый мешок с деньгами и кинулся в пролом задней стены, где стоял маневровый паровоз, окутанный клубами белого шипящего пара.
Платонов бросился следом, перепрыгивая через разбитые ящики и тела раненых налетчиков.
Холодный ночной воздух снова обжег лицо. Горбатый бежал тяжело, петляя между рельсами и спотыкаясь на обледенелых шпалах. Услышав за спиной топот погони, бандит резко развернулся, выхватывая из кармана бекеши тяжелый бельгийский «браунинг».
Алексей среагировал быстрее. Вместо выстрела сыщик на полном ходу ушел в подкат по обледенелой насыпи, сшибая налетчика под колени.
Оба кубарем полетели в снежную кашу меж путей. Горбатый зарычал, полоснул стволом пистолета по воздуху, метя оперу в переносицу, но Алексей жестко перехватил его запястье, вывернул сустав до хруста и всем весом навалился сверху, припечатав бандита локтем в челюсть. «Браунинг» со звоном отлетел на рельс.
Главарь захрипел, захлебываясь кровью и бессильной яростью, попытался дотянуться зубами до горла сыщика, но Платонов коротко и расчетливо всадил кулак ему под ребра, выбив остатки воздуха из легких. Запястья бандита с щелчком сковали тяжелые стальные наручники.
Стрельба в пакгаузе смолкла так же внезапно, как и началась.
Тяжелый пар от паровоза медленно рассеивался над путями. Алексей тяжело поднялся, вытирая рукавом шинели мокрый пот со лба, и выволок обмякшего главаря на свет фонарей к товарной платформе.
Возле распахнутых ворот склада уже стояли оперативники, связывая четверых уцелевших налетчиков. Майор Крид, на шинели которого темнела лишь пара отметин от известковой побелки, неторопливо закуривал папиросу, глядя на лежащие на столе баулы с нетронутыми заводскими пломбами.
— Пятьсот шестьдесят тысяч до последней копейки, — констатировал Грач, пиная ногой брошенный обрез. — Завтра рабочие в Богородском получат свои кровные.
По насыпи, осторожно переступая через шпалы и придерживая полы пальто, спустилась Вера Шестакова. Ее волосы промокли от снега, щеки горели румянцем, а в руках она по-прежнему крепко держала папку с протоколами.
Девушка остановилась перед Платоновым, окинула взглядом его перепачканную сажей шинель, свежую ссадину на скуле и связанного главаря у его ног.
На секунду их взгляды встретились. В глазах следовательницы не осталось ни капли казенной строгости, ни тени прокурорского высокомерия. Губы ее чуть заметно дрогнули в мягкой, почти неуловимой улыбке, и Вера медленно, с глубоким, искренним уважением склонила голову в коротком, дружеском кивке:
— С чистой победой вас, старший лейтенант. И спасибо за прикрытие.
— Служу Советскому Союзу, Вера Николаевна, — чуть хрипло, но с теплой усмешкой отозвался Алексей, поправляя сбившуюся фуражку.
На востоке над серыми громадами московских крыш занималась первая тонкая полоска холодного осеннего рассвета. Город просыпался, заводские гудки на окраинах возвещали о начале новой трудовой смены, а впереди сыщиков ждал тяжелый разгром номенклатурного осиного гнезда в Управлении торговли. Но первый бой был выигран безоговорочно.

Глава 7

С реки тянуло мелким, колючим сквозняком, от которого промерзшие ветви старых лип звенели, словно стеклянные подвески на люстре. Ноябрьское утро еще только продирало глаза: над темной свинцовой гладью Москвы-реки висело сизое туманное варево, сквозь которое тускло, в полнакала, желтели редкие фонари на Крымском мосту.
Служебный «газик» застрял колесами в обледенелой колее еще на въезде в парк, возле кованых решеток Калужской заставы. Дальше пришлось топать пешком по хрустящему насту, мимо заколоченных фанерных ларьков «Воды — Соки» и сиротливых гипсовых пионеров с отбитыми горнами.
Костя Громов шел рядом, уныло втянув шею в поднятый воротник демисезонного плаща. Лицо капитана после недавней экскурсии в дровяник Марьиной Рощи все еще переливалось всеми благородными оттенками баклажана и переспелой сливы, а перебитый нос под полоской пластыря от каждого резкого вдоха наливался багровой тяжестью.
— Ну и собачий холод, — сипло бубнил Грач, придерживая рукой ноющий бок и старательно огибая замерзшие лужи. — Сидели бы сейчас в отделе, грели чайник на буржуйке, подшивали протоколы по Копытову. Так нет же, дернул нечистый дежурного именно нас поднять ни свет ни заря. Нашли кого гнать на бытовуху. Небось опять какая-нибудь пьяная гулена после получки с моста кувыркнулась или хахаль ревнивый по пьяному делу оглоблей приложил.
— Для пьяной гулены, Костя, целое оцепление из райотдела не выставляют, — отозвался Алексей, поправляя ремень кобуры под шинелью. — Слышишь, как свистки заливаются? Там уже полрайона на ушах стоит.
Возле старой кирпичной беседки-ротонды, утопавшей в разросшихся кустах бузины, мерцали синие керосиновые фонари милицейского оцепления. Трое постовых в тяжелых постовых тулупах переминались с ноги на ногу у натянутой бечевы, отгоняя редких утренних собачников и ранних заводских бегунов.
У самой балюстрады, опустившись одним коленом на расстеленный брезент, замерла Вера Шестакова. На ней было то же строгое драповое пальто, но вместо берета голову стягивал серый пуховый платок, концы которого были по-деревенски завязаны крест-накрест на спине. Рядом на складном стульчике кряхтел пожилой судмедэксперт Савва Игнатьевич — грузный, с одышкой старик в заячьем треухе и толстых круглых очках, от дыхания которого усы покрылись пушистым инеем.
Увидев подошедших сыщиков, следовательница поднялась, стряхнула с подола налипшую ледяную крошку и коротко кивнула. Лицо ее в сером свете рассвета казалось выточенным из гипса, а губы были сжаты в тонкую, тревожную нитку.
— Доброе утро, товарищи офицеры. Хотя добрым его назвать язык не поворачивается. Чернила в походнице замерзли к чертовой матери, приходится химическим карандашом протокол выводить.
— Чего тут у вас, Вера Николаевна? — Грач подошел ближе, заглядывая за плечо эксперта. — Ограбление?
— Если бы, Громов, — глухо отозвался старый эксперт, не поднимая головы от тела. — Было бы ограбление — я бы сейчас дома оладьи с брусничным варом кушал, а не морозил старые кости на ветру. Глядите сами, касатики.
Алексей подошел к краю площадки и замер, цепко впитывая картину места преступления.
Девушка лежала на деревянной садовой скамье, словно просто присела отдохнуть после долгой прогулки и задремала, утомленная тишиной осеннего парка. На вид ей было не больше двадцати лет. Тонкое, точеное лицо с правильными девичьими чертами сохранило удивительное, жутковатое спокойствие. Темно-синее шерстяное пальто с каракулевым воротничком было застегнуто на все пуговицы до самого подбородка, полы аккуратно расправлены по коленям, а руки в тонких лайковых перчатках покоились на животе, пальцы одной ладони бережно накрывали другую.
Рядом, прямо на досках скамьи, стояла закрытая кожаная сумочка на ремешке, а возле ножек, обутых в изящные фетровые ботики, аккуратно приткнулся холщовый мешок с завязками.
— Личность установлена? — негромко спросил Платонов, присаживаясь на корточки рядом с телом.
— Розанова Нина Васильевна, двадцати одного года от роду, — Вера заглянула в раскрытую картонную корочку с гербом. — В сумочке обнаружен паспорт, профсоюзный билет и пропуск в филиал Государственного академического Большого театра. Артистка кордебалета. Проживала неподалеку, на Шаболовке, в кооперативном доме работников искусств.
— Балетная, значит, — пробормотал Костя, и лицо его вытянулось. — Опять театр…
Алексей осторожно, кончиками пальцев приоткрыл брезентовый мешок у ног убитой. Внутри лежали сложенные трико, баночка вазелина, бечевка, кусок канифоли и пара атласных туфель-пуантов с затертыми до шероховатости носками. Девушка возвращалась с вечернего прогона или поздней репетиции.
— Что по ценностям? — спросил старлей, поднимая глаза на Шестакову.
— Все на месте, — покачала головой Вера. — В кошельке сорок два рубля казенными ассигнациями, мелочь, карточки на хлеб и сахар на текущую декаду. В ушах золотые сережки с корундами — скромные, но червонного золота, любой шпане на полгода сытой жизни хватило бы. Часики «Звезда» на левой руке тикают до сих пор. Насилию покойная не подвергалась, следов борьбы вокруг скамьи нет, одежда не разорвана, пуговицы целы.
— Тогда от чего преставилась девчонка? — нахмурился Грач. — Сердце прихватило на пробежке?
— Какое к лешему сердце, капитан, — сердито проворчал Савва Игнатьевич, осторожно отогнув воротник шерстяного пальто и приподняв вязаный шарфик.
Взорам сыщиков открылась тонкая девичья шея. На бледной, почти прозрачной коже отчетливо проступала ровная, узкая, как струна, странгуляционная борозда. Никаких кровоподтеков, никаких рваных ссадин от ногтей жертвы, пытавшейся сорвать удавку. След был сухим, плотным, шириной не больше полутора миллиметров.
— Шелковый шнур или тонкая рояльная жила, — пояснил эксперт, поправляя очки. — Накинули сзади, одним выверенным движением, без суеты. Нападавший знал, куда давить: пережал сонную артерию и блуждающий нерв в долю секунды. Девочка даже пикнуть не успела — сразу потеряла сознание, а через полторы минуты наступила смерть мозга. Сработано чисто, холодно, без малейшей горячки. Время наступления смерти — между одиннадцатью вечера и полуночью. Трупное окоченение в самом разгаре.
— Подкрался в темноте, накинул петлю, положил на лавку и ушел? — прикинул Громов, нервно передернув плечами. — Какой в этом прок? Если не ограбил и не снасильничал, зачем душегубством заниматься? Маньяк какой-то полоумный? Так у нас вроде таких отродясь не водилось, не Америка поди.
— А вы на голову ее поглядите, товарищи сыщики, — тихо произнес старый доктор, осторожно приподняв край шерстяного берета с левой стороны. — Вот где собака зарыта.
Платонов наклонился ближе. Дыхание перехватило.
Над левым ухом девушки, среди густых темно-каштановых кудрей, зияла аккуратная проплешина размером в два пальца. Прядь волос была не вырвана в драке, не срезана впопыхах тупым перочинным ножиком. Ее сняли под самый корень, вровень с кожей черепа, тончайшим хирургическим лезвием или острейшими парикмахерскими ножницами. Ни единой помарки, ни царапины на коже — чистый, почти ювелирный срез. Самой отрезанной пряди ни на скамье, ни на снегу под ногами не было.
— Волосы срезал, гад, — выдохнул Грач, и его единственный здоровый глаз изумленно округлился. — Это еще что за фокусы? Колдун он, что ли, или фетишист тронутый?
— Не фетишист, Костя, — медленно, глухим голосом произнес Алексей, поднимаясь на ноги и чувствуя, как по спине пробегает знакомый, липкий холод из прошлой жизни.
Перед глазами старлея мгновенно всплыли лекции по криминалистике и судебной психиатрии, пыльные протоколы девяностых и нулевых годов, методички по серийным убийцам.
Ритуальное позирование тела. Абсолютный контроль над жертвой. Отсутствие сексуального контакта на месте преступления — оргазм или разрядка достигаются в момент удушения и отсечения трофея. И главное — трофей. Чистый, аккуратный срез волос, который убийца унес с собой, чтобы дома, в тишине, за закрытыми шторами перебирать пальцами шелковые нити и заново переживать триумф своей абсолютной власти над чужой красотой.
— Это трофей, — сказал Платонов вслух, глядя на темные верхушки лип. — Он забрал частицу ее тела. Уложил на скамейку, сложил руки на груди, поправил пальто. Он не прятал труп в овраг, не скинул в воду, хотя до набережной пятьдесят метров под горку. Он выставил ее напоказ, как куклу в витрине.
Вера Николаевна внимательно посмотрела на Алексея. В ее взгляде не было привычной процессуальной колкости — только глубокая, нарастающая тревога женщины, столкнувшейся с чем-то запредельным, ломающим все каноны университетских учебников права.
— Вы говорите так, Платонов, будто уже встречали подобное, — тихо заметила она, затягивая тесемки на папке.
— Читал в специальной литературе, — уклончиво бросил опер, не желая вдаваться в объяснения, откуда у советского старлея такие познания. — В Германии времен Веймарской республики и в царской России бывали подобные выродки. Они убивают не ради кошелька и не по пьяной лавочке. Они охотятся.
— Ну, знаешь, Леха, — нервно сплюнул Грач, закуривая зажатую в кулаке папиросу, — ты начальству такое загнивающее буржуазное кино не вздумай рассказывать. У нас в райкоме за такие теории по партийной линии мигом по головке настучат. Скажут: «В социалистическом государстве серийных маньяков быть не может, это пережиток капитализма». Повесят дело на хулиганов или какого-нибудь сбежавшего из дурдома хроника, да и закроют тему.
— Не закроют, — Алексей бросил последний взгляд на застывшее восковое лицо балерины. — Потому что этот зверь только вошел во вкус. Если он забрал трофей и остался безнаказанным, он обязательно выйдет на охоту снова. И очень скоро.
В тумане над парком тяжело прогудел первый утренний катер, взрезая стылую воду реки. Город просыпался, зажигались огни в окнах жилых домов на Ленинском проспекте, люди спешили к станкам и в конторы, не подозревая, что на тихих аллеях Москвы открылся сезон охоты, равной которой столичный уголовный розыск еще не знал.

Через двое суток зима окончательно затянула Москву в ледяной панцирь. Ударил сухой, злой мороз под двадцать градусов, от которого звенели трамвайные провода на Садовом, а редкие прохожие бежали по тротуарам мелкими перебежками, спрятав носы в воротники и поднимая за собой белые клубы пара.
Тревожный телефонный звонок раздернул сонную тишину дежурной части в половине шестого утра.
Служебный «газик», скрипя промороженными рессорами, несся по набережной мимо серых гранитных парапетов. Внутри кабины зуб на зуб не попадал: печка отчаянно чихала, не в силах прогреть брезентовый кузов, и ветровое стекло приходилось то и дело скоблить ребром медного пятака, чтобы разглядеть дорогу.
— Накаркал ты, Платонов, — хрипел Грач, яростно дуя в озябшие кулаки и пряча распухший, заклеенный пластырем нос в шарф. — Ей-богу, накаркал. Лучше б ты тогда в Нескучном про пьяную драку сочинил, честное слово. Сейчас бы искали какого-нибудь ревнивого слесаря с напильником, пили чай в дежурке да горя не знали. А теперь вон — монастырь, снег по колено, и генералы из главка уже кобуры расстегивают.
— Слесаря ты бы до морковкина заговенья искал, Костя, пока этот «слесарь» пол-Москвы не выкосил, — сухо отозвался Алексей, глядя сквозь расчищенный кружок на стекле на темные башни Новодевичьего монастыря.
Возле монастырского пруда, прямо у древней кирпичной стены с ласточкиными хвостами, уже горели фары трех милицейских полуторок. Снег вокруг старых ракит был истоптан десятками сапог. Вдоль набережной выстроилась плотная цепь курсантов школы милиции в длинных шинелях, не подпускавших к воде редких утренних рабочих с завода «Каучук».
Вера Николаевна уже была там. Она стояла у самой кромки льда, зябко поджав плечи в драповом пальто. Ее лицо от лютого ветра сделалось фарфорово-белым, кончик носа слегка покраснел, но в глазах застыло такое глухое, свинцовое оцепенение, что Платонов сразу понял: сомнений не осталось.
— Вторая? — коротко спросил Алексей, подходя вплотную и придерживая полу шинели.
— Вторая, — глухо, едва шевеля замерзшими губами, отозвалась Шестакова. — Студентка третьего курса Московского хореографического училища. Тамара Селезнева, девятнадцать лет. Жила в общежитии на Большой Пироговской. Вчера вечером после репетиции пошла провожать подругу до трамвая и пропала.
Сыщики подошли к чугунной ограде сквера.
Тело девушки сидело на заснеженном гранитном выступе парапета, прислонившись спиной к корявому стволу плакучей ивы. Со стороны могло показаться, будто усталая студентка просто присела полюбоваться замерзшей гладью пруда и задремала в предрассветной тишине. Серое пальто из добротного ратина было аккуратно застегнуто, пуховый белый платок бережно прикрывал плечи, а руки в шерстяных варежках смирно лежали на коленях одна поверх другой.
Рядом, в сугробе у ног, сиротливо стоял завязанный шнурком холщовый мешок с балетными туфлями.
Савва Игнатьевич, кряхтя и ругаясь сквозь покрытые инеем усы, осторожно приподнял шерстяной шарф покойной.
— Тот же коленкор, сыщики, — просипел старый эксперт, поворачивая закоченевшую голову девушки к свету переносного аккумулятора. — Глядите сами: узкая, ровная борозда от шелкового шнура. Передавил сонные артерии сзади, в секунду, кости гортани целы. Никаких следов борьбы, ни единого синяка на запястьях. Девочка даже испугаться не успела. Время смерти — около двух часов ночи.
Алексей опустился на одно колено, осторожно отвел край пухового платка с правой стороны головы убитой и почувствовал, как внутри все сжалось в тугой, ледяной ком.
Над правым ухом, среди светлых льняных кос, зияла круглая аккуратная проплешина. Прядь была срезана под самый корень, гладко, словно опасной бритвой цирюльника, не оставив на коже ни единой царапины.
— Справа снял, — негромко произнес Платонов, чувствуя, как морозный воздух обжигает легкие. — У первой жертвы срезал слева, у этой — справа. Он собирает пару.
— Что он собирает⁈ — нервно перебил Грач, шарахнувшись от парапета и в сердцах сплюнув на снег. — Леха, ты меня не пугай своими загадками! Это ж упырь какой-то, натуральный оборотень из сказок! Зачем ему бабьи косы? На матрас набивать, что ли?
— Для коллекции, Костя. Он строит свой собственный театр из мертвых кукол, — отрезал Алексей, поднимаясь на ноги и глядя на Веру. — Что с ценностями?
— Все до единой копейки на месте, — ответила следовательница, нервно поправляя тесемки папки. — В кармане пальто три рубля мелочью, студенческий билет, талоны на обед в столовой ВТО и серебряное колечко с бирюзой на безымянном пальце. Никаких следов насилия. Одежда в идеальном порядке. Убил, причесал, посадил на парапет и ушел.
— Точно так же, как в Нескучном, — подытожил Платонов. — Почерк один в один. Тот же тип жертвы: хрупкая девушка, балерина, светлые или русые волосы, возвращалась поздно вечером одна. Он выслеживает их у репетиционных залов или училища, ведет по темным улицам и нападает в безлюдном месте, где рядом есть вода или старый парк.
— Да плевать сейчас главку на его психологию! — вдруг раздался за спинами тяжелый, простуженный голос.
Из полутьмы аллеи, тяжело ступая по насту высокими яловыми сапогами, вышел полковник милиции Дронов — заместитель начальника управления, коренастый, багроволицый мужик в папахе и расстегнутом полушубке. За ним по пятам следовал секретарь с объемистым кожаным портфелем.
— Здравия желаю, товарищ полковник, — козырнул Платонов.
Дронов даже не взглянул на приветствие. Он остановился перед телом девушки, тяжело сопя и разглядывая аккуратно уложенные руки покойницы с неприкрытой, глухой яростью.
— Ну что, доигрались в уголовный розыск? — заговорил полковник, и каждое его слово падало в морозную тишину, словно булыжник с мостовой. — Вторая комсомолка за три дня! Вчера в Моссовете на закрытом бюро товарищ секретарь кулаком по столу так врезал, что графин с водой раскололся. Нас прямо спросили: это что за диверсия в центре социалистической столицы? Кто сеет панику среди творческой интеллигенции перед годовщиной Октября?
— Товарищ полковник, это не политическая диверсия, — спокойно попыталась вмешаться Вера Николаевна. — Это уголовное преступление, совершенное лицом с тяжелыми психическими отклонениями на почве…
— Помолчите, младший юрист Шестакова! — рявкнул Дронов, багровея еще сильнее. — Оставьте свои университетские термины для буржуазных журналов! Психические отклонения у нее… У нас в Советском Союзе маньяков нет и быть не может, ясно вам? Их ликвидировали вместе с капиталистическим строем! А вот вражеские недобитки, шпионы и провокаторы, желающие опорочить советский образ жизни и сорвать праздничные мероприятия в Большом театре — есть! И вы сейчас будете искать именно их!
Полковник шагнул к Платонову, ткнув толстым пальцем в пуговицу его шинели:
— Значит так, старший лейтенант. Мне передали, что ты на фабрике с бухгалтерами лихо управился. Вот и здесь покажи фронтовую хватку. Из горкома спущена директива: срок вам на все про все — ровно трое суток. Семьдесят два часа. Если к утру пятницы душегуб не будет сидеть в камере на Петровке с признательными показаниями — сниму с тебя погоны к чертовой матери. Поедешь на Чукотку участковым чумы переписывать. А тебя, Громов, за компанию рядовым в конвойный полк отправлю, снег в Сибири лопатой грести.
— А если он за эти трое суток третью положит, товарищ полковник? — негромко, глядя начальнику прямо в глаза, спросил Платонов.
Дронов поперхнулся воздухом, желваки на его широких скулах заходили ходуном:
— А ты сделай так, чтоб не положил! Землю носом ройте, все подвалы в Хамовниках переверните, всех подозрительных элементов, бродяг и бывших уголовников перетрясите до исподнего! В десять ноль-ноль жду вас в управлении с развернутым планом следственно-розыскных мероприятий. Опоздаете на минуту — пеняйте на себя!
Полковник круто развернулся на каблуках и зашагал к своей «эмке», взметая снежную пыль полами полушубка.
В сквере снова повисла звенящая, холодная тишина, нарушаемая лишь далеким свистом маневрового паровоза на Киевской ветке.
Грач медленно достал измятую пачку «Беломора», попытался чиркнуть спичкой, но пальцы дрожали так, что деревянная палочка с сухим треском переломилась.
— Трое суток… — просипел капитан, с тоской глядя на заиндевевшие башни монастыря. — Слышь, Леха, а на Чукотке сейчас, небось, еще холоднее, чем здесь. Надо было мне у Самоварыча валенки присмотреть, дураку. Как мы за три дня найдем того, не знаю кого? В Москве три миллиона душ прописано!
— Начнем с того, Костя, что перестанем слушать начальственные глупости про иностранных шпионов, — твердо сказал Платонов, поворачиваясь к Вере. — Вера Николаевна, забирайте протокол и поехали на Петровку. В десять утра у нас совещание у Крида. И если Дронов хочет услышать про банду провокаторов, то майору мы выложим настоящую правду. Какая бы дикая она ни была.
Следовательница подняла на Алексея глаза, в которых сквозь страх и холод проступила затаенная, отчаянная решимость:
— Я с вами, Платонов. Даже если придется спорить со всем городским комитетом партии. По машинам. Время пошло.

Глава 8

К десяти утра малый зал совещаний на третьем этаже Петровки провонял ядреным табачным дымом так густо, что эмалированные плафоны под высоким лепным потолком казались мутными лунами в осеннем тумане.
За длинным столом, покрытым казенным зеленым сукном, сидело десятка полтора старших офицеров: начальники оперативных отделений, представитель политотдела, седоусый майор Тарасов и несколько хмурых капитанов из комендатуры гарнизона. Перед каждым лежали блокноты, стояли граненые стаканы в мельхиоровых подстаканниках, а в центре стола высился графин с мутноватой колодезной водой, к которому за последние полчаса никто даже не притронулся.
На председательском месте грузно возвышался полковник Дронов. Расстегнутый форменный китель обнажал широкую, как у молотобойца, грудь в белой рубахе, а лицо замначальника управления пылало тем самым опасным багровым жаром, при виде которого дежурные офицеры в коридоре обычно старались ходить на цыпочках.
По правую руку от полковника, в строгой позе римского патриция, сидел майор Крид. Перед Виктором Ивановичем не было ни блокнота, ни окурков — лишь безупречно чистый стол и две тяжелые ладони с длинными, спокойными пальцами, лежащие на зеленом сукне.
Платонов и Грач примостились с краю, у самого окна. Костя, стараясь не тревожить разбитое плечо, уныло крутил в пальцах незажженную папиросу, а Вера Шестакова, сидевшая напротив, положила обе руки на пухлую папку с гербовым грифом прокуратуры, глядя перед собой с застывшим, академическим упорством.
— Повторяю для тех, кто глух на оба уха или контужен на фронте сверх всякой меры, — заговорил Дронов, тяжело вдавливая кулак в столешницу так, что звякнули стеклянные подстаканники. — В горкоме партии разговор был предельно жесткий. Товарищи из секретариата прямо указали: за две недели до праздничных торжеств по случаю тридцать четвертой годовщины Великого Октября в столице первого в мире социалистического государства происходит не просто уголовщина. Это политическая провокация. Попытка посеять животный страх среди трудящихся, запугать творческую интеллигенцию и сорвать гастроли Большого театра!
Полковник шумно перевел дух, окинув собравшихся тяжелым, налитым кровью взглядом:
— Убийца бьет прицельно по артисткам. Не по спекулянткам с Тишинки, не по пьяным бабам из бараков, а по гордости советского балета! Это подчерк вражеской агентуры. Либо недобитые троцкистско-зиновьевские выродки, либо иностранная резидентура через своих прихвостней пытается создать в Москве атмосферу психоза. План мероприятий простой и ясный, как устав караульной службы: поднимаем по тревоге весь личный состав районных отделов, батальон конвойного полка и курсантов школы милиции. Перетряхнуть все общежития, чердаки, подвалы, все ночлежки у Белорусского и Киевского вокзалов. Брать любого, у кого нет московской прописки или в документах хоть одна закорючка вызывает подозрение. Ясно поставлена задача?
— Так точно, товарищ полковник, — послышался нестройный гул нескольких голосов из середины стола.
— Разрешите, товарищ полковник? — негромко, но отчетливо произнес Алексей, поднимаясь со своего стула.
В зале мгновенно наступила настороженная тишина. Грач под столом с силой пнул напарника носком сапога по щиколотке, беззвучно шевеля губами: «Сядь, дурак, под трибунал подведешь!», но Платонов даже бровью не повел.
Дронов медленно повернул массивную голову, смерив старлея взглядом, каким комендант гауптвахты смотрит на пойманного в самоволке штрафника.
— Ну, чего тебе, Платонов? Тебе же ясно сказано: срок три дня. Бери людей и дуй на вокзалы.
— Товарищ полковник, облавой по вокзалам и проверкой прописки мы этого преступника не поймаем, — спокойно, чеканя каждое слово, начал Алексей, опершись ладонями о край стола. — Более того, мы впустую растратим силы сотен сотрудников и упустим драгоценное время, за которое он успеет совершить третье нападение.
— Это еще почему⁈ — рявкнул Дронов, подавшись вперед всем корпусом. — Ты что же, старший лейтенант, решения партийного руководства под сомнение ставишь? Опыт советского розыска тебе не указ?
— Потому что вы ищете политического диверсанта там, где орудует серийный маньяк-одиночка, — твердо глядя в глаза начальнику, произнес Платонов.
Слово упало в прокуренную тишину кабинета, словно граната с выдернутой чекой.
Один из старых капитанов в углу поперхнулся табачным дымом и громко закашлялся. Представитель политотдела, сухой майор в пенсне, резко выпрямился и с негодованием уставился на старлея, а Дронов побелел вокруг ноздрей так, будто ему только что влепили пощечину.
— Что ты сказал? — зловещим, придушенным шепотом переспросил полковник. — Повтори.
— Я сказал: серийный убийца. Одиночка, действующий по строгому внутреннему ритуалу, — не отводя взгляда, продолжил Алексей, понимая, что мосты сожжены. — Взгляните на факты трезво, товарищи офицеры. Ни в Нескучном саду, ни у Новодевичьего монастыря не было распространено ни единой вражеской листовки. На телах нет следов политической расправы. У жертв не тронуты деньги, не сняты золотые украшения, часы продолжали тикать на руках. Если бы работали иностранные диверсанты с целью посеять панику, трупы не укладывали бы с такой аккуратностью на садовые скамейки, прикрывая полами пальто и складывая руки на животе, словно в гробу. Это не террор. Это демонстрация трофеев.
— Да ты в своем уме, Платонов⁈ — взорвался представитель политотдела, вскакивая с места и яростно тыча пальцем в сторону оперуполномоченного. — Каких трофеев⁈ Каких ритуалов⁈ Ты где этой буржуазной отравы нахватался? В фашистских библиотеках под Кенигсбергом⁈ В нашем социалистическом обществе нет и быть не может никакой почвы для подобных явлений! Маньяки, половые психопаты и Джеки-потрошители — это прямое порождение загнивающего капитализма, звериного нутра буржуазного строя, где человек человеку волк! У нас рабочий класс и советское студенчество воспитаны в духе коммунистической морали! А ты пытаешься пришить нашему городу гнилую ломброзианскую лженауку и фрейдистские бредни!
— Почва для органических поражений мозга, товарищ майор, не зависит от формы собственности на средства производства, — с ледяной, убийственной вежливостью осадил его Алексей. — Энцефалит, черепно-мозговые травмы после фронта, родовые патологии и маниакально-депрессивные психозы случаются при любой власти. И закрывать на это глаза — значит сознательно потворствовать убийце.
Платонов раскрыл лежащую перед ним папку с первичными актами вскрытия:
— Посмотрите на характер среза волос. У Розановой прядь снята с левого виска. У Селезневой — ровно такая же прядь, ровно тех же размеров, но строго с правого. Срез выполнен тончайшим лезвием под корень, в одно касание, без единой царапины на коже черепа. Так режет только человек, имеющий профессиональный навык обращения с медицинским инструментом. Нападавший не насиловал девушек физически, потому что его половое удовлетворение наступает в момент абсолютной власти над жертвой — в момент удушения шелковой петлей и изъятия трофея. Он собирает коллекцию. И если мы будем искать заезжих диверсантов в рабочих бараках, он завтра ночью выйдет на охоту за третьей прядью!
В зале поднялся невообразимый шум. Офицеры загомонили, заспорили, кто-то сердито стучал кулаком по столу, требуя немедленно вызвать комендантский патруль и отправить старлея на медицинское освидетельствование за антисоветские речи.
Дронов поднялся во весь свой немалый рост, нависнув над столом, и лицо его налилось черным чугунным гневом:
— Молчать всем! — рявкнул полковник так, что дрогнули оконные рамы. Гвалт мгновенно стих. Дронов тяжело повернулся к Платонову, испепеляя его бешеным взглядом: — Ты договорился, старший лейтенант. Ты не просто зарвался — ты прямо сейчас совершил грубейшую политическую ошибку, граничащую с должностным преступлением. За одно только предположение, что в столице СССР может существовать «серийный маньяк», тебя следовало бы сдать особистам с волчьим билетом! Я лично прослежу, чтобы партбюро управления дало надлежащую оценку твоим…
— Прошу прощения, товарищ полковник, — вдруг раздался звонкий, кристально чистый и совершенно спокойный девичий голос.
Вера Шестакова медленно поднялась со своего места. Она не повышала тона, не выказывала волнения, но ее прямая, безупречно строгая осанка и синий прокурорский мундир заставили Дронова осечься на полуслове.
— Следственный отдел городской прокуратуры полностью разделяет выводы старшего лейтенанта Платонова в части криминалистического анализа, — отчеканила Вера, глядя прямо в побагровевшее лицо замначальника главка. — Как надзорный орган, мы обязаны опираться на материальные улики, а не на идеологические шаблоны. Никаких признаков шпионажа или антисоветской агитации на местах происшествий экспертами не зафиксировано. Зато зафиксировано полное совпадение способа убийства, орудия преступления и специфического постмортального воздействия на тела. Если управление проигнорирует эти факты и поведет следствие по ложному пути ради красивых рапортов в Моссовет, вся ответственность за возможные новые жертвы ляжет персонально на руководство розыска. Прокуратура города такой отчет не утвердит.
Дронов задохнулся от возмущения, судорожно хватая ртом воздух. Возразить прокурорскому работнику открыто, да еще при подчиненных, полковник не решился: надзорные органы в пятьдесят первом году имели право спустить шкуру с любого милицейского чина вплоть до генерала.
И в этот момент тишину разорвал негромкий, тягучий звук.
Майор Крид отодвинул свой стул, неспешно поднялся и обвел присутствующих медленным, леденящим взглядом своих прозрачных серо-голубых глаз. От его монументальной фигуры веяло такой несокрушимой, древней силой, что в зале окончательно перехотелось дышать даже самым ретивым спорщикам.
— Довольно митинговать, товарищи офицеры, — глухо, без единой командной ноты произнес Крид. — Мы здесь не резолюции на пленуме принимаем, а ловим того, кто режет наших людей в парках. Полковник Дронов абсолютно прав в одном: городские комитеты требуют результата, и результат мы дадим. Районные отделы пойдут по вокзалам и ночлежкам — для острастки и очистки улиц от уголовного мусора это никогда не бывало лишним. Пусть роют землю.
Майор перевел взгляд на Платонова, и в глубине его зрачков блеснула едва уловимая, холодная усмешка понимания:
— А оперативную группу по расследованию самих убийств возглавит старший лейтенант Платонов под процессуальным надзором младшего юриста Шестаковой. Срок остается прежним — семьдесят два часа. Никаких докладов наверх до окончания реализации. Всю полноту ответственности за действия группы я беру на себя лично.
Крид повернулся к замначальника главка, чуть склонив светлую голову:
— Вас устроит такой расклад, товарищ полковник? Вы получаете свои проверки по линии гарнизона, а мы находим виновного. Без лишней огласки.
Дронов шумно выдохнул, желваки на его лице еще подрагивали, но открыто ломать хребет Криду полковник не стал — слишком весомой, пугающей и неприкосновенной фигурой оставался начальник убойного отдела в петровских коридорах.
— Хрен с вами, майор, — сквозь зубы процедил Дронов, натягивая папаху. — Карты вам в руки. Но помни, Платонов: если через трое суток этот твой «серийный призрак» не будет сидеть в камере с признанием в зубах, пощады не жди. Лично сорву погоны перед строем. Все свободны! Марш работать!
Стулья с грохотом отодвинулись, офицеры повалили к выходу, стараясь держаться подальше от опального старлея.
Когда в зале остались лишь четверо, Грач со свистом выпустил воздух сквозь разбитые губы, достал измятую папиросу и с искренним благоговением посмотрел на напарника:
— Ну ты, Леха, даешь… Я думал, нас прямо отсюда под конвоем на Лубянку повезут. «Почва для поражений мозга»… Ты где таких слов нахватался, профессор окопный? Нас же теперь все управление живьем сожрать готово.
— Пусть сначала догонят, — Алексей подошел к Вере, протягивая ей упавшую на сукно авторучку. — Спасибо за поддержку, Вера Николаевна. Не ожидал, что пойдете против Дронова на глазах у всего главка.
Девушка приняла перо, пальцы ее слегка дрожали от пережитого напряжения, но взгляд оставался прямым и ясным:
— Я пошла не против полковника, Платонов. Я пошла за истиной. Но теперь у нас действительно нет права на ошибку. Ни малейшего. Куда мы идем дальше?
— В архив, — твердо ответил Алексей, поворачиваясь к выходу. — Если этот зверь так уверенно работает ножом и петлей, он не мог начать вчера. У него обязаны быть старые, нераскрытые следы. И мы их найдем.

Спецхран городской прокуратуры ютился в глубоком подвальном этаже старинного казенного здания на Кузнецком Мосту, куда дневной свет не заглядывал вовсе, а ступени каменной лестницы были выбиты поколениями чиновников до скользких полукруглых впадин.
Воздух здесь стоял неподвижный, стылый, пропитанный ядреным духом нафталина, сухого мышиного помета и полувековой истлевающей бумаги, которую не успели пустить на цигарки в голодные военные зимы. Под низкими сводами из щербатого кирпича тянулись бесконечные ряды сосновых стеллажей, прогибавшихся под пудовыми пачками «висяков», нераскрытых дел и списанных за давностью производств.
Капитан Громов сидел на скрипучем деревянном ящике из-под макарон возле тяжелой кованой двери, привалившись затылком к сырой кладке. Разбитый нос под полоской пластыря мешал нормально дышать, поэтому Костя посапывал открытым ртом, нервно комкая в кармане пустую пачку из-под папирос и прислушиваясь к каждому шороху за дверным полотном.
— Если старик Архипыч проснется в своей каморке и настучит коменданту, — негромко, сипло проворчал Грач, зябко передергивая ушибленными плечами, — нас отсюда прямиком во внутреннюю тюрьму свезут. Без всяких повесток. Верочка, вы хоть понимаете, под какую монастырскую статью нас подводите? Спецхран сорок седьмого года опечатан личной сургучной печатью зампрокурора республики! Туда даже Дронов без спецпропуска на цыпочках заходит, а мы тут шаримся, словно воры по чужому сараю.
Шестакова, стоявшая у дальнего стеллажа с тяжелым переносным фонарем в руке, даже не обернулась на ворчание напарника. Ее пальцы, тонкие и цепкие, уверенно перебирали пыльные картонные корешки, с которых при каждом движении слетали серые хлопья ветоши.
— Архипыч не проснется, Громов, — ровным, кристально спокойным голосом отозвалась следовательница, придерживая тяжелый луч на жестяных бирках полок. — Я лично отдала ему в дежурке полбанки консервированной печени трески из профессорского пайка и две пачки папирос «Север». Старик сейчас спит сном праведника под тремя тулупами и проспит до самого обеда. А вместо пустых причитаний лучше бы помогли перевернуть опись сорок седьмого года по Октябрьскому и Дзержинскому районам.
Алексей стоял рядом с девушкой, бережно поддерживая ее за локоть на шаткой деревянной стремянке. Близость Веры, ее собранность и тонкий, едва уловимый аромат лавандового мыла, пробивавшийся сквозь архивную затхлость, действовали на сыщика удивительно отрезвляюще.
— Костя просто привык работать со свидетелями при помощи кулака и доброго слова, — усмехнулся Платонов, принимая из рук Шестаковой увесистую картонную связку, затянутую потрескавшимся шпагатом. — Бумажная пыль для фронтового разведчика пострашнее пулеметного гнезда. Вера Николаевна, вы уверены, что сорок седьмой?
— Абсолютно уверена, — твердо ответила девушка, легко соскочив со ступеньки на цементный пол и расправляя полы форменного жакета. — Помните, на совещании вы упомянули, что преступник действует с отточенной, почти механической уверенностью? Никакой суеты, ни одной случайной помарки на телах. Такой навык не рождается на пустом месте. Первые пробы всегда оставляют следы, грязь, ошибки. А сорок седьмой год для Москвы был страшным: засуха, отмена карточек, денежная реформа, наплыв уголовного элемента из лагерей. Милиция захлебывалась в грабежах и налетах на хлебные фургоны. Если где-то и могли пропустить странный труп без корыстного мотива, списав его на обычное послевоенное лихолетье, то только в ту осень.
Они перебрались к узкому конторскому столу, примостившемуся в полутемной нише под сводами. Алексей смахнул рукавом толстый пласт пыли, водрузил в центр керосиновую лампу «летучая мышь» и осторожно разрезал перочинным ножом узлы на пересохшей бечевке.
Папка с глухим треском раскрылась. Внутри лежали пожелтевшие от времени, напечатанные на тончайшей оберточной бумаге акты судебно-медицинских вскрытий, первичные протоколы дознания и разрозненные агентурные донесения, исписанные фиолетовыми химическими чернилами.
Платонов медленно листал страницы, вчитываясь в сухие милицейские формулировки голодной осени сорок седьмого. Большинство дел закрывались по стандартной схеме: «Труп неизвестного мужчины с признаками дистрофии…», «Ножевое ранение в область паха при попытке сбыта фальшивых карточек на рынке…», «Огнестрельное ранение сторожа склада райпищеторга при отражении вооруженного нападения…». Кровь лилась рекой по всей столице, человеческая жизнь обесценилась до краюхи ржаного хлеба, и среди этого мутного вала рядовые следователи районных отделов едва успевали накладывать резолюции.
— Пусто, — пробормотал подошедший Грач, сунув нос через плечо старлея. — Обычный воровской разгул. Пьянь да поножовщина. Говорил же я вам, бросьте дурное…
— Погоди, Костя, — Алексей внезапно замер, накрыв ладонью тонкий скоросшиватель из темно-серого картона, затерявшийся в самом хвосте пачки.
На обложке стоял выцветший гриф третьего отделения милиции Сокольнического района и косая надпись красным карандашом: «Дело № 184/с. Производство приостановлено на основании ст. 208 УПК за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Вера мгновенно пододвинула керосинку ближе, ее темные глаза вспыхнули лихорадочным блеском:
— Читайте, Платонов. Вслух.
Алексей перевернул титульный лист. На пожелтевшем машинописном бланке, местами пробитом стальной литерой машинки до дыр, значилось:
«Протокол осмотра места происшествия от 14 октября 1947 года. Околоточным надзирателем младшим лейтенантом Сазоновым в глухой аллее парка Сокольники, в тридцати метрах от Путяевских прудов, обнаружен труп гражданки Валевской Елены Францевны, 1926 года рождения, солистки балетной труппы театра имени Станиславского и Немировича-Данченко…»
— Балетная, — глухо выдохнул Грач, и шутливый тон мгновенно слетел с его лица. — Мать честная… Опять из этих.
— Слушайте дальше, — Алексей перелистнул страницу на акт судебно-медицинского освидетельствования. — «Причина наступления смерти — асфиксия в результате механического сдавления органов шеи тонкой шелковой петлей. На теле следов борьбы, разрывов одежды и признаков полового акта не обнаружено. Ценности, золотое обручальное кольцо, шерстяное пальто и дамская сумочка с деньгами в сумме сто двадцать рублей оставлены нетронутыми. Труп усажен на поваленный ствол березы в естественной позе, руки аккуратно сложены на животе…»
Платонов замолчал, чувствуя, как по затылку пробежал знакомый могильный холодок. Он медленно поднял глаза на Шестакову.
Девушка сама перегнулась через стол, бледными пальцами перевернув страницу на фотографическую таблицу, наклеенную на плотный лист серого картона.
С мутного, зернистого черно-белого снимка, освещенного резкой магниевой вспышкой, на них смотрело красивое девичье лицо, застывшее в мертвом покое. А над левым ухом погибшей балерины, среди темных волнистых волос, отчетливо чернела круглая, аккуратнейшая проплешина величиной с пятак.
— Срез под корень, — прошептала Вера, и голос ее дрогнул от смеси профессионального триумфа и леденящего ужаса. — Чистый, ровный край. Тонкое лезвие. Ни единой царапины на коже черепа.
— Один в один, — Алексей тяжело опустил кулак на край стола. — Та же удавка, тот же выбор жертвы, та же аккуратная посадка тела и тот же самый трофей. Это наш клиент. Он начал еще тогда, четыре года назад.
Грач нервно сглотнул, забыв про свой разбитый нос, и уставился на фотографию с суеверным страхом старого фронтовика:
— Леха… Да как же это выходит? Четыре года тишины! Если он в сорок седьмом девку придушил и волос срезал, почему он все это время сидел тише воды, ниже травы? Куда он делся? У нас маньяки что, по расписанию работают, как поезда на Владивосток?
— Не по расписанию, Костя, — Платонов выпрямился, задумчиво разглядывая сводчатый потолок подвала.
В голове сыщика лихорадочно складывались фрагменты головоломки, законы которой советская криминалистика пятьдесят первого года еще не успела сформулировать. Серийные убийцы такого типа никогда не останавливаются по доброй воле. Если наступила многолетняя пауза — для этого всегда существовала непреодолимая внешняя причина, вырвавшая зверя из привычной среды обитания.
— Он не мог просто так взять и бросить, — медленно, взвешивая каждое слово, заговорил старлей. — Такие мании с годами только крепнут, пуская корни в мозгу. Если он затих на четыре полных года, значит, у него физически не было возможности охотиться на московских улицах.
Вера Николаевна быстро подхватила мысль, машинально прижимая ладонь к виску:
— Вы думаете, он сидел? В лагере или тюрьме?
— Вполне возможно, — кивнул Алексей. — Мог залететь по пустяковой статье: мелкая растрата, хулиганство, нарушение паспортного режима. Отбыл свой трех- или четырехлетний срок, освободился этим летом, вернулся в Москву — и старая болезнь вспыхнула с утроенной яростью, подогретая лагерной изоляцией. Второй вариант — тяжелая болезнь или контузия. Человек мог лежать в закрытом госпитале, быть парализованным или находиться на длительном излечении в психиатрической лечебнице тюремного типа. И третий вариант: длительная заграничная командировка по линии министерства или советской военной администрации в Германии или Австрии.
— Погодите-ка, — Громов оживился, потерев небритый подбородок здоровой рукой. — Если он сидел или служил за кордоном, его же можно вычислить по учетным карточкам спецотделов! В Москве каждый освободившийся с судимостью берется на строгий милицейский учет в течение двадцати четырех часов с момента прибытия.
— Обычный уголовник — да, — покачала головой Шестакова, листая последние страницы дела Валевской. — Но этот человек не похож на рецидивиста из барака. Посмотрите на дело: следователь районного отдела пытался искать свидетелей среди шпаны на Сокольническом кругу. Разумеется, ничего не нашел, потому что душегуб не крутится в криминальной среде. Он не пьет в шалманах, не сбывает краденое на барахолках. Он невидим для милицейских осведомителей.
— Зато теперь мы знаем его почерк во всех деталях, — Платонов аккуратно закрыл картонную папку и бережно убрал ее под мышку. — В сорок седьмом он снял прядь слева. В прошлый четверг в Нескучном — снова слева. А позавчера у Новодевичьего — справа. Он охотится парами. Словно шьет костюм или собирает мозаику, в которой каждой детали отведено строго определенное место.
Вера Николаевна подняла на Алексея взгляд, в котором больше не осталось сомнений. Лицо следовательницы было бледным, но в глазах горел тот самый упрямый, несгибаемый огонь, с которым идут на самые тяжелые процессы:
— Полковник Дронов требовал от нас фактов, Платонов. Мы получили не просто факт — мы получили неопровержимое материальное доказательство того, что убийства связаны одной рукой и тянутся из прошлого.
— Дронову эту папку пока показывать нельзя, — твердо осадил ее Алексей. — Полковник закусит удила, заявит, что мы вытащили старый архивный хлам, чтобы оправдать собственную беспомощность, и передаст дело в МГБ под видом «недоследованной диверсии сорок седьмого года». А там чекисты закроют всех артистов на три месяца в одиночках, пока настоящий убийца будет спокойно выбирать следующую жертву.
— И что вы предлагаете? — тихо спросила Вера, подходя ближе к сыщику.
— Составить подробную анатомию зверя, — ответил Платонов, глядя в темноту подвального прохода. — Мы не станем прочесывать весь трехмиллионный город. Мы нарисуем его точный портрет: его возраст, его привычки, его образование, круг его общения и место, где он живет. Мы заставим его самого сделать шаг в нашу сторону.
— Анатомию зверя… — прошептала Шестакова, пробуя незнакомое, пугающее словосочетание на слух. — Звучит как вызов всей нашей юриспруденции, Платонов. Но, бог видит, у нас нет другого выхода. Пойдемте наверх. В дежурке остыл чайник, а у нас впереди самая длинная ночь в жизни.

Глава 9

В четвертом следственном кабинете на Петровке время давно потеряло свой привычный ход. Керосиновый фитиль в настольной лампе потрескивал, роняя на зеленое сукно тусклый янтарный круг, в котором вились тонкие сизые струйки табачного дыма. За окнами глухо выл ночной московский буран, швыряя в темные стекла горсти колючей крупы, а чугунная батарея в углу надсадно шипела, едва согревая стылое казенное помещение.
Костя Громов сидел на табурете возле электрической плитки, бережно баюкая в ладонях закопченный жестяной кофейник. Капитан плеснул крутого кипятка в граненые стаканы, бросил туда по щепотке ядреного грузинского чая «номер один» и с грохотом придвинул угощение к краю стола.
— Пейте, сыщики, пока не остыло, — прохрипел разведчик, морщась от боли в ушибленной челюсти. — Настоящий купеческий настой, смола чистая. В башке хоть малехо прояснится. А то у меня от этой подвальной пыли и сорок седьмого года мозги раком встали. Леха, ты давай, не томи. Обещал нам анатомию зверя нарисовать — вот и выкладывай, чего надумал. Только по-человечески говори, без латыни и профессорских выкрутасов, а то я себя рядом с тобой чувствую курсантом на экзамене по политэкономии.
Вера Николаевна сняла форменный жакет, оставшись в строгой белой бланжевой блузке с глухим воротничком. Девушка аккуратно заправила выбившуюся прядь за ухо, обмакнула стальное перо в чернильницу и пододвинула к себе чистый лист ватмана, прижав углы медными пресс-папье:
— Я готова записывать, Алексей Григорьевич. Только помните: через сорок восемь часов полковник Дронов потребует фамилии и адреса. Если в этом документе будут одни умозрительные догадки, нас поднимут на смех. Нам нужны приметы, которые можно проверить по картотекам.
Платонов медленно поднялся, прошелся по скрипучему паркету до черной грифельной доски, оставшейся в кабинете со времен вечерних курсов милицейского комсостава, и взял в пальцы кусок белого школьного мела. В памяти старлея отчетливо всплывали методики поведенческого анализа, которые в его прежнем времени считались азбукой криминалистики, но здесь, в суровой Москве пятьдесят первого года, звучали как чистое колдовство.
— Никаких умозрительных догадок, Вера. Только чистая логика преступления, — негромко начал Алексей, выводя в центре доски четкую надпись: «ОБЪЕКТ». — Любое серийное убийство — это не стихийное бедствие. Это система. Преступник оставляет на месте не только отпечатки сапог или окурки, он оставляет следы своей личности. Начнем с главного: где живет наш закройщик?
Грач хмыкнул, прихлебывая обжигающий чай:
— Известно где — в Москве. В бараке каком-нибудь у Курского вокзала или в Марьиной Роще среди шпаны затихарился.
— Исключено, Костя, — покачал головой Платонов, постукивая мелом по доске. — Девяносто процентов москвичей сейчас ютятся в перенаселенных коммуналках. По шесть семей на одну кухню, общие коридоры, очередь в уборную, вечные склоки, соседские уши за фанерными перегородками. В коммуналке невозможно утаить даже лишний кусок мыла или новую пару носков. А наш фигурант приносит домой трофеи — срезанные девичьи косы. Он их не выбрасывает в помойку, он их хранит, перебирает, любуется ими в тишине. От него не должно пахнуть ни женскими духами, ни кровью, ни медикаментами, иначе бдительные соседи назавтра настучат коменданту дома.
Вера оторвала перо от бумаги, ее темные глаза блеснули пониманием:
— Значит, отдельное жилье?
— Именно. И не просто отдельное, а изолированное, — уверенно вывел Алексей первое слово: «ЖИЛЬЕ». — Это либо старая профессорская квартира в тихом центре — на Арбате, Пречистенке или Знаменке, полученная еще до революции или по спецраспределению наркомата, где толстые кирпичные стены глушат любые звуки. Либо изолированный загородный дом, дача по Рижскому или Белорусскому направлению, куда он может уехать в любой момент. У него есть личное пространство, в которое никто не имеет права совать нос.
— Ладно, складно звонишь, — признал Громов, задумчиво почесывая затылок. — А по одежке он кто? Шпана в ватнике или франт в фильдеперсовых носках?
— Возраст — от сорока пяти до пятидесяти пяти лет, — Платонов провел на доске вторую стрелку, выводя графу «ВОЗРАСТ И СТАТУС». — Это зрелый, состоявшийся мужчина. Не пацан, у которого кровь в голову ударила. Молодой парень на улице привлекает внимание патрулей, особенно в поздний час. Наш закройщик одет добротно, строго, солидно. Качественное драповое пальто темного сукна, дорогая фетровая шляпа или каракулевая шапка, начищенные ботинки, шелковый кашне. В таком виде он может часами стоять в сквере у Большого театра или возле хореографического училища, и ни один постовой милиционер даже не подумает проверить у него документы. Для окружающих он — почтенный советский служащий, инженер или научный работник, вышедший подышать воздухом перед сном.
Вера Николаевна быстро строчила в протоколе, и кончик ее языка от усердия слегка коснулся верхней губы:
— Хорошо. А профессия? Вы говорили про медицинский навык?
— Профессия — ключевой узел всей головоломки, — Алексей повернулся к напарникам, обводя слово кругом. — Вспомните обеих девочек и Валевскую из сорок седьмого года. Тонкий шелковый шнур. Никаких переломов подъязычной кости, никаких синяков от судорожной борьбы. Он пережимает каротидный синус и блуждающий нерв за три секунды. Так может действовать только человек, досконально знающий анатомию человеческого тела. А срез волос? Попробуйте в темноте, на морозе, трясущимися руками срезать прядь под самый корень так, чтобы не поцарапать кожу черепа. Парикмахер? Возможно. Но парикмахер не знает анатомии рефлексогенных зон шеи. Это врач. Причем не терапевт из поликлиники, ставящий банки при простуде. Это практикующий хирург высшей квалификации, анатом или судебно-медицинский эксперт. Человек, для которого скальпель — естественное продолжение пальцев.
— Врач… — эхом повторила Вера, и перо в ее руке на секунду замерло. — Доктор, дававший клятву спасать жизни? Платонов, это же звучит чудовищно!
— Насилие всегда выглядит чудовищно, Вера Николаевна, — жестко парировал старлей. — Хирурги ежедневно видят боль, кровь, разрезанную плоть. У обычного человека вид открытой раны вызывает шок, у хирурга — профессиональное спокойствие. Он привык властвовать над чужой жизнью и смертью на операционном столе. И если в этой голове щелкает какая-то шестеренка, скальпель превращается в орудие мании.
Грач нервно заерзал на табурете, отставив пустой стакан:
— Погоди, Леха. А балет-то ему на кой ляд сдался? Чего он к танцоркам привязался? В Москве вон полным-полно баб бродит — ткачихи, продавщицы, студентки МГУ. Чего он именно за пуантами охотится?
Алексей прислонился спиной к доске, скрестив руки на груди. В кабинете повисла густая, напряженная тишина, нарушаемая лишь завыванием метели за карнизом.
— Балет — это абсолютная, доведенная до нечеловеческого совершенства геометрия тела, — медленно, подбирая слова понятные советским людям, произнес опер. — Живая женщина несовершенна. Она может устать, вспотеть, сказать глупость, постареть, отказать мужчине в ласке. Балерина на сцене кажется идеальной фарфоровой куклой, парящей над землей. Наш зверь глубоко ущербен. Скорее всего, он физически или психологически не способен к нормальной половой близости. Возможно, тяжелая травма в юности, физическое увечье или фронтовое ранение в область паха. Обычная женская страсть вызывает у него панический ужас и отвращение.
Следовательница слегка побледнела, опустив глаза на строчки протокола, но слушала с неослабным вниманием.
— В живой балерине он видит угрозу своему самолюбию, — продолжал Платонов, понизив голос. — А задушив ее, он превращает живого человека в безупречную, вечно покорную статую. Она больше не заговорит, не отвергнет его, не сделает неловкого движения. Он укладывает тела на скамейки, складывает им руки на груди, поправляет полы пальто — он режиссирует их посмертный спектакль! А срезанная прядь волос — это его вечный трофей, частица ее совершенства, которую он забирает в свою берлогу.
— Ну и паскуда… — сплюнул под ноги Грач, сжав здоровый кулак до белизны костяшек. — Чистый фашист. Душегуб с высшим образованием. А пауза эта, четырехлетняя? Ее ты как объяснишь?
— Вот тут самое интересное, — Алексей начертил на доске две даты: «1947» и «1951». — В сорок седьмом он убил Валевскую. После чего исчез на четыре года. Почему? Лагерный срок отпадает: хирурга с громким именем за уголовщину не посадили бы тихо, слух пошел бы по всей Москве. Длительная болезнь? Вряд ли, после паралича руки хирургами не остаются. Остается фронт или закрытые военные госпитали за пределами столицы. Либо правительственная командировка. Например, группа советских оккупационных войск в Германии, Австрии или закрытый санаторий для высшего комсостава на Кавказе. Он вернулся в Москву этим летом или в начале осени. Вернулся к театральной жизни, пошел на премьеру в Большой — и старый триггер сработал снова.
Вера Николаевна решительно отодвинула исписанный лист, аккуратно промокнула чернила пресс-папье и подняла на Платонова ясный, просветленный взгляд:
— Давайте сведем все воедино, Алексей Григорьевич.
— Давайте, — кивнул старлей, загибая пальцы. — Мужчина. Возраст — около пятидесяти лет. Практикующий хирург высшей категории, анатом или профессор медицинского института. Имеет отдельную жилплощадь в центре Москвы или дачу в пригороде. Материально обеспечен, пользуется уважением коллег и доверием руководства. Завсегдатай театральных премьер, возможно, имеет личные связи в дирекции Большого театра или хореографического училища, позволяющие ему знать график вечерних репетиций. В период с конца сорок седьмого по лето пятьдесят первого года отсутствовал в Москве по служебным обстоятельствам.
Грач потрясенно покачал головой, глядя на исчерканную мелом доску:
— Мать честная… Да под эту мерку в столице не три миллиона человек подойдет, а от силы пара сотен профессоров и главврачей! Это ж совершенно другой коленкор, Леха! С этим уже можно в архив Мосздрава и в Первый медицинский соваться!
— Не в Первый медицинский, Костя, — мягко оборвал его Платонов, стряхивая с пальцев белую меловую пыль. — Начнем мы с Большого театра. Убийца выбирает жертв не на улице. Он видит их на сцене, в репетиционных классах. Он должен был мелькать за кулисами, крутиться возле дирекции, присылать цветы или предлагать медицинские консультации балеринам, потянувшим связки.
Алексей замолчал, и внутри у него неприятно кольнуло. Перед глазами невольно возникла хрупкая фигурка Майи, ее летящий шаг, тонкие озябшие пальцы и доверчивый взгляд у колонн театра. Зверь бродил где-то совсем рядом с ней, дышал тем же воздухом за кулисами, присматривался к легким движениям артисток.
— Завтра утром, — твердо произнес старлей, застегивая китель, — мы идем в Большой театр. Проверим пропускной режим, списки постоянных визитеров и всех врачей, которые имеют доступ к служебным помещениям труппы.
— Я выпишу прокурорское предписание на проверку личных дел административного персонала, — Вера поднялась, собирая бумаги в папку. Ее движения были точными и собранными, но в голосе прозвучало нечто большее, чем служебная обязанность: — Отдохните пару часов, Алексей. На вас лица нет. Утром встретимся у служебного входа театра.
Метель за окнами Петровки постепенно стихала, уступая место морозному сизому рассвету. До истечения срока, отпущенного полковником Дроновым, оставалось чуть больше сорока часов, и невидимая петля вокруг шеи неизвестного закройщика начала медленно, неумолимо сжиматься.

Служебный вход Государственного академического Большого театра со стороны Копьевского переулка ничем не напоминал парадный фасад с квадригой Аполлона. Здесь не было ни монументальных колонн, ни торжественных гранитных лестниц — лишь массивная, обитая темной вытертой кожей дубовая дверь под чугунным козырьком, к которой вели обледенелые ступени.
Утро выдалось ясным, звонким и колючим; солнце висело над заснеженными крышами Театрального проезда холодным оловянным диском, но мороз ничуть не ослабел, заставляя пар изо рта вырываться густыми плотными клубами.
Внутри театра пахло совершенно по-особому: смесью канифоли, которой балетные натирали подошвы туфель, сценического лака, пыли от тяжелых бархатных кулис, дешевого столовского цикория и дорогой пудры «Красная Москва». За широкой стеклянной перегородкой вахты восседал отставной старшина в длинном суконном жилете поверх полосатой сорочки, близоруко щурившийся на вошедших сквозь толстые круглые очки.
Вера Николаевна, застегнутая на все пуговицы форменного пальто, без лишних предисловий опустила на конторку прокурорское предписание с гербовой печатью:
— Следственная группа городской прокуратуры и МУРа. Нам необходим заместитель директора по административно-хозяйственной части и комендант театра. Немедленно.
Вахтер торопливо вчитался в бумагу, мазнул взглядом по тяжелому подбородку Платонова, покосился на бандитскую физиономию Грача с пластырем на перебитом носу и суетливо схватился за ручку настенного телефонного аппарата.
Спустя пять минут сыщиков уже вели по бесконечным лабиринтам закулисья. Узкие, выкрашенные казенной охрой коридоры ветвились, взбегали крутыми лестницами вверх и ныряли под кирпичные своды подвалов. За фанерными перегородками слышалась дробная скороговорка печатных машинок административной части, где-то вдалеке под аккомпанемент расстроенного пианино монотонно стучали каблуки, а навстречу то и дело попадались монтёры сцены в синих засаленных спецовках, тащившие тяжелые сосновые рамы декораций.
Кабинет заместителя директора театра товарища Липкина утопал в полумраке, запахе папирос «Казбек» и крепкого кофе. Сам хозяин кабинета — круглый, суетливый мужчина в безупречном шевиотовом костюме-тройке и с золотым пенсне на шнурке — метался между столом и массивным несгораемым шкафом, нервно перебирая какие-то накладные.
— Товарищи дорогие, я вас умоляю, только без публичных скандалов! — Липкин всплеснул пухлыми ладонями, едва Вера изложила суть визита. — Нам через две недели сдавать «Спящую красавицу» правительственной комиссии! В ложе будут товарищи из Политбюро, возможно, сам… сами понимаете кто. А в труппе и без того паника! Девочки боятся выходить на улицу после семи вечера, репетиции срываются, ведущие солистки требуют персональных милицейских машин от подъезда до дома. Смерть Ниночки Розановой всех подкосила, а тут еще эта трагедия с училищем у Новодевичьего…
— Вот чтобы третья девочка не легла на снег, гражданин Липкин, мы и пришли, — тяжело уронил Алексей, присаживаясь на край кожаного дивана. — Нам нужны журналы учета разовых пропусков за кулисы за последние три месяца. Списки всех посторонних лиц, имеющих доступ к репетиционным залам, гримерным комнатам и служебному буфету.
Администратор тоскливо крякнул, полез в сейф и с натугой водрузил на полированное сукно стола две пухлые амбарные книги в клеенчатых обложках:
— Вот они, журналы бюро пропусков. Но предупреждаю сразу: вы ищете иголку в стогу сена. Большой театр — это не секретный номерной завод, товарищ старший лейтенант. Здесь ежедневно проходят сотни людей: настройщики инструментов, портные из мастерских, осветители, родственники народных артистов, чиновники из Комитета по делам искусств, ответственные работники министерств…
Платонов и Шестакова углубились в книги.
Минут через сорок напряженного листания стало ясно: система контроля за кулисами напоминала решето. Фамилии посетителей вносились небрежным, расползающимся почерком дежурных вахтеров, многие графы зияли пустотами: «Пропущен по личному распоряжению главрежа», «Сопровождающий товарища из Наркомвнешторга», «Врачебная консультация по вызову народной артистки». Никаких паспортных данных, никаких должностей — сплошные невнятные закорючки и фамилии без инициалов.
— Ну и бардак у вас тут развели, гражданин Липкин, — не выдержал Грач, сердито ткнув пальцем в исчерканную страницу. — Настоящий проходной двор. Сюда любой уркаган в приличном пиджаке может зайти в сумерках, присесть на стульчик и сидеть хоть до полуночи, высматривая себе жертву. Кто вот этот, к примеру? «Доктор, по согласованию». Какой доктор? К кому ходил? Почему без штампа медпункта?
— Так балетные же связки тянут через день! — засуетился Липкин, вытирая лысину шелковым платком. — У наших девочек колени и голеностопы — рабочий инструмент. Штатный театральный фельдшер только йодную сетку наложить может да касторки накапать. Если у примы вылетает мениск перед ответственным актом, руководство на колени встает перед светилами медицины! К нам профессора из Боткинской и Кремлевской больниц приезжают по первому звонку, их на вахте в лицо знают, кто ж у них паспорт спрашивать станет?
Алексей медленно поднял глаза от журнала.
— Профессора, говорите? Светилы? А список этих консультантов у вас имеется? Кто конкретно осматривал девочек из кордебалета за последний месяц?
— Мы ж просим, и нам высылают того, кто свободен… Так что никаких списков, господин хороший… Кто попался под руку начальству, того и отправили. Да и вообще…
— Кордебалет профессора не смотрят, — раздался от дверей тихий, знакомый голос, заставивший Платонова мгновенно обернуться.
В проеме стояла Майя.
На ней было надето темное репетиционное трико, поверх которого балерина накинула крупной вязки шерстяную кофту, а на ногах красовались серые войлочные чуни, надетые прямо поверх забинтованных пуантов. Тонкое лицо девушки осунулось от изнурительного труда, под огромными выразительными глазами залегли темные круги усталости, а мокрые от пота темные волосы были туго затянуты на затылке в строгий узел. В руках она держала эмалированную кружку с остывшим чаем.
Заметив Платонова в офицерской шинели и при портупее, Майя замерла на пороге, и ее бледные щеки тронул едва заметный, смущенный румянец:
— Алексей?.. Вы здесь по службе?
Вера Николаевна, сидевшая над журналом, медленно подняла голову. Ее цепкий, оценивающий взгляд следователя мгновенно скользнул от смущенного лица балерины к старлею, безошибочно зафиксировав перемену в поведении обоих. На губах Шестаковой не дрогнул ни один мускул, но брови чуть заметно приподнялись.
— По службе, Майя, — Алексей поднялся из-за стола, чувствуя себя удивительно неловко под перекрестным огнем женских взглядов. — Занимаемся происшествием с Ниной Розановой.
При звуке этого имени Майя вздрогнула, обхватив кружку обеими ладонями, словно пытаясь согреться:
— Ниночка… Мы ведь с ней стояли в одной линии в третьем акте. Она была такой светлой, тихой девочкой, ни с кем никогда не ссорилась. В тот вечер она задержалась после репетиции, чтобы повторить вращения, а потом пошла через парк пешком, трамвая не дождалась. В театре все только об этом и говорят. Балетмейстер кричит, нервничает, девочки плачут по углам. Все боятся, Алексей. Кажется, будто в темноте за кулисами кто-то стоит и выбирает…
Платонов шагнул ближе, глядя на нее сверху вниз, и вдруг морозная, страшная догадка ожгла сознание, словно плетью.
Перед ним стояла идеальная, совершенная мишень.
Та же хрупкая, точеная фигура, та же лебединая шея с выступающими ключицами, те же светлые, шелковистые пряди у висков, выбившиеся из узла, та же привычка возвращаться за полночь пешком по пустынным улицам центра. Нина из Нескучного сада была лишь пробой пера. Студентка у Новодевичьего — парным отражением. Зверь подбирался все ближе к самому сердцу театра, выбивая окружение, чтобы однажды положить руку на шею настоящей солистки.
— Майя, — негромко, но с той особой, вибрирующей интонацией, которая заставила девушку поднять на него встревоженные глаза, произнес Платонов. — Вы говорили, что профессора не смотрят кордебалет. А кто тогда их смотрит? К Нине кто-нибудь подходил в последние дни перед гибелью? На репетициях, в буфете?
Балерина нахмурилась, вспоминая:
— Не знаю… К нам часто заходят поклонники с букетами, но на служебную половину посторонних не пускают. Правда, недели две назад, когда Нина подвернула стопу на выходе из фуэте, ее отводили в малую ординаторскую. Завпост приводил какого-то пожилого доктора, очень солидного, в дорогом пальто с бобровым воротником. Он осмотрел ей ногу, наложил тугую повязку, очень вежливо разговаривал, расспрашивал, где она живет и как добирается до дома. Нина потом хвасталась, что доктор обещал достать ей редкую мазь на змеином яде из кремлевского распределителя.
— Фамилию этого доктора вы слышали? — быстро вмешалась Вера, подавшись вперед всем корпусом.
— Нет, не помню… — растерянно покачала головой Майя, взглянув на строгую следовательницу. — Липкин его встречал у входа, они долго раскланивались в коридоре.
Сыщики разом повернулись к заместителю директора.
Липкин побледнел, вжал голову в плечи и судорожно затеребил пенсне:
— Товарищи, бог свидетель, ко мне в день по двадцать человек заходят! Доктор с бобровым воротником? Да у нас половина консультантов Мосздрава в таких воротниках ходят! Разве всех упомнишь? У меня записи нет, вы же сами видите — журналы вахтеры ведут кое-как!
— Значит, так ведут, что за это под суд пойти можно, гражданин Липкин, — с леденящей злобой припечатал Грач, поднимаясь со стула и натягивая кепку на брови. — Пойдем отсюда, Леха. Здесь мы концов не найдем. Одни вздохи, пуанты да дырявые конторские книги. Театральный тупик, как есть.
Алексей задержался на секунду возле Майи. Он осторожно коснулся пальцами ее шерстяного рукава, заглянув в испуганные девичьи глаза:
— Майя, послушайте меня внимательно. С сегодняшнего дня — никаких одиноких прогулок по ночам. Никаких темных переулков. После вечерних спектаклей оставайтесь в гримерной, пока я лично не приеду за вами на служебной машине. Обещайте мне.
Девушка медленно, послушно кивнула, глядя на него с беззащитным доверием:
— Обещаю, Алексей. Берегите себя.
Когда опера и Вера вышли на морозный воздух Копьевского переулка, Шестакова остановилась на обледенелой брусчатке, плотно затянула тесемки на своей картонной папке и посмотрела на Платонова долгим, испытующим взглядом:
— Очаровательная барышня, старший лейтенант. И, судя по всему, питает к вам совершенно неслужебные чувства.
— Вера Николаевна, сейчас не время для дамских намеков, — сухо оборвал ее Алексей, застегивая шинель под горло. — Вы сами все видели. Майя подходит под его профиль до мельчайших деталей. Она танцует ведущие партии, возвращается затемно, доверчива, беззащитна. Этот мясник уже крутится возле нее, дышит ей в затылок. Если мы не перехватим его в ближайшие сутки, следующей скамейкой на снегу станет скамейка возле Большого театра.
— В одном Липкин не соврал, — задумчиво произнесла Вера, не обращая внимания на резкий тон напарника. — Доктор с бобровым воротником, имеющий доступ к дефицитным медикаментам вроде змеиного яда из кремлевского спецхрана, не может быть простым районным врачом. Это номенклатурная медицина. Академия наук, Четвертое главное управление или военный госпиталь имени Бурденко.
— Вот туда и надо копать, — поддержал Грач, сплевывая на мерзлый снег. — Только в Бурденко нас с нашими муровскими ксивами даже за шлагбаум не пустят без санкции коменданта гарнизона.
— Пустят, — жестко отрезал Платонов, шагая к ожидавшему на углу «газику». — А если не пустят — выломаем дверь вместе с косяком. Время не ждет, орлы. Убийца уже выбрал сцену для своего следующего акта, и мы обязаны успеть до третьего звонка.

Глава 10

Мокрый сумеречный снег тяжелыми хлопьями валил на Театральный проезд, превращая мостовую в рыжеватое месиво под колесами редких троллейбусов. За тяжелыми портьерами Большого гремела вечерняя оркестровая репетиция: глухие удары литавр и тревожный вой валторн долетали даже в темный проулок за декорационными сараями, где в сугробах по колено мерз капитан Громов.
Костя дежурил у пожарной лестницы уже четвертый час. Скулы ломило от промозглого ветра, разбитый нос ныл и пульсировал, а единственным развлечением оставалось разглядывание выбитых из пачек папиросных окурков в снегу. Капитан был зол как черт: кабинетная теория Платонова про профессоров и отдельное жилье казалась разведчику слишком заумной, а время, отмеренное полковником Дроновым, утекало сквозь пальцы, словно вешняя вода.
И вдруг в узком проходе между складом бутафории и котельной мелькнула приземистая фигура.
Человек двигался торопливо, воровским шагом прижимаясь к кирпичной кладке и поминутно оглядываясь через плечо. На нем была надета засаленная стеганая куртка-москвичка, драный заячий треух, завязанный одним ухом назад, а под мышкой подозрительный субъект бережно прижимал пузатый продолговатый сверток, укутанный в кусок грубой дерюги.
Грач мгновенно подобрался, позабыв про ноющие кости. Выждав, пока незнакомец поравняется с штабелем фанерных щитов, разведчик бесшумно шагнул из темноты, перекрывая дорогу к Неглинной:
— Куда лыжи навострил, сокол? А ну замри, пока я тебе второе ухо к шапке не пришил!
Парень в москвичке от неожиданности тонко взвизгнул, выронил сверток в сугроб и попытался сигануть через чугунную ограду во двор. Но уйти от фронтового разведчика по мокрому снегу было затеей пустой: Костя в два прыжка настиг беглеца, ухватил за засаленный воротник и с размаху припечатал носом в промерзшие доски забора.
— Пусти, дяденька! За что⁈ — заверещал задержанный, бессмысленно колотя валенками по брусчатке. — Свои мы, театральные!
— Я тебе покажу «свои», упырь подвальный! — Громов ловко завернул парню руку за спину, защелкнул браслет наручников и второй рукой пошарил по глубоким карманам его куртки.
Пальцы капитана нащупали что-то твердое, узкое и холодное. Костя рванул полу куртки и выдернул на свет длинный чехол из потертой черной кожи. Щелкнула ветхая застежка, и в свете тусклого дежурного фонаря блеснули три полированных лезвия: набор немецких опасных бритв золингеновской стали с костяными ручками. Острейшие, правленые на ремне клинки тонко звякнули в ночной тишине.
Грач аж крякнул от яростного восторга, сплюнув табачную крошку на снег:
— Попался, гад… Вот они, бритвы твои заветные! Сам пришел, прямо в лапы!
Подхватив обмякшего от ужаса парня под мышку и подобрав из сугроба брошенный сверток, капитан потащил добычу к углу, где дежурила машина.
Через двадцать минут в четвертом следственном кабинете на Петровке стоял такой звон, словно в посудной лавке опрокинули стеллаж с графинами.
Громов с победным грохотом швырнул кожаный футляр прямо на зеленое сукно стола перед Платоновым и Верой. Следом на сукно с глухим металлическим стуком опустился извлеченный из дерюги продолговатый предмет — трехлитровая стеклянная оплетенная четверть, заткнутая деревянным чопом и залитая по горлышку свежим сургучом.
— Получите и распишитесь, товарищи теоретики! — выпалил Грач, сияя единственным незаплывшим глазом и срывая с головы мокрую кепку. — Взял с поличным у черного выхода Большого театра! Прятался по щелям, пытался рвануть в сторону Кузнецкого. Звать Гусевым Семеном, числится помощником старшего осветителя на главной сцене. В кармане — три золингеновские бритвы, заточены так, что муху на лету пополам режут! Волос ему резать сподручно, а? Ну что скажешь, Леха? Кто там у тебя был — профессор в бобровом воротнике? А вот он, наш профессор, в москвичке и с бритвами в зубах!
Задержанный, щуплый вихрастый парень лет двадцати двух с испуганными водянистыми глазами и перепачканными сажей щеками, сидел на табурете для допрашиваемых, вжав голову в плечи. Руки его, скованные наручниками, мелко дрожали, выбивая дробь о колени, а из расквашенной при задержании губы сочилась тонкая струйка крови.
Вера Николаевна медленно придвинула к себе футляр, осторожно приоткрыла створку и взглянула на тонкие лезвия. Ее бледное лицо оставалось напряженным, но в глазах мелькнуло сомнение:
— Гражданин Гусев, вы понимаете, по какому поводу задержаны органами внутренних дел и прокуратуры?
— Понимаю, гражданочка начальник… — всхлипнул парень, шмыгая носом и размазывая грязь по лицу. — Все понимаю. Бес попутал, Христом богом клянусь! Первый раз на дело пошел, до этого ни капли не брал, спросите у завхоза! Мамка в деревне под клещевой тиф попала, лекарства надо купить, корову кормить нечем… Не губите, товарищи начальники! По Указу от сорок седьмого не подводите, там же червонец лагерей сразу выпишут!
Платонов, до этого молча стоявший у окна и разглядывавший ночную Москву, медленно повернулся. Старлей подошел к задержанному, опустился перед ним на корточки и внимательно вгляделся в лицо парня.
Никакого признака мании. Ни ледяной отчужденности, ни нарциссического превосходства, ни садистского блеска в зрачках. Перед сыщиком сидел обыкновенный, насмерть перепуганный советский пацан из рабочей слободки, который дрожал мелкой дрожью от одного вида прокурорской формы. Алексей перевел взгляд на руки парня: ногти сбиты, под ними въелась неистребимая черная копоть от угольных электродов дуговых прожекторов, на костяшках виднелись свежие термические ожоги от накалившихся софитов. Пальцы были грубыми, мозолистыми, с криво сросшейся фалангой мизинца. Такими руками невозможно было провести филигранный срез волоса в темноте, не оставив на коже ни царапины.
Сыщик поднялся, взял со стола стеклянную бутыль, выдернул деревянный чоп и поднес горлышко к носу. Из емкости шибануло чистым, ядреным, перехватившим дыхание спиртовым духом.
— Чистый ректификат, — констатировал Алексей, возвращая бутыль на сукно. — Градусов девяносто шесть, не меньше.
— Чего ректификат? — растерялся Грач, моргнув здоровым глазом.
Платонов взял со стола одну из опасных бритв, раскрыл ее и поднес лезвие к свету настольной лампы. На самом кончике тонкой стали тускло желтели засохшие крупицы свечного воска и темные чешуйки казенного сургуча.
— Ты бритвами что делал, Гусев? — негромко спросил старлей, глядя парню прямо в переносицу. — Только говори правду, Семен. Соври хоть слово — лично сдам тебя конвойной команде по двадцать восьмой статье за соучастие в убийстве двух комсомолок.
Слово «убийство» подействовало на осветителя, словно удар дубиной по голове. Глаза парня полезли на лоб, челюсть отвисла, а лицо приобрело землистый оттенок сырой глины:
— Каких комсомолок⁈ Какое убийство⁈ Дяденька опер, вы чего, с ума посходили⁈ Я ж никого пальцем не тронул! Я ж мухи в жизни не обидел! Бритвами я сургуч с пробок срезал! На бочках со спиртом пломбы свинцовые и печати сургучные стоят, если топором ковырять — сразу видно, что вскрывали! А я тоненько, лезвием подрезал, спирт трубочкой от капельницы отсасывал, а потом назад воском заплавлял и затирал сажей!
В кабинете повисла тяжелая, неловкая тишина.
Вера Николаевна медленно опустила руку с пером на край стола. Грач замер с открытым ртом, растерянно переводя взгляд с бритв на пузатую бутыль со спиртом:
— Погоди… Какой сургуч? На кой ляд тебе спирт в театре?
— Так для софитов же! — запричитал парень, чувствуя, что смертная петля вроде бы отступает, уступая место обычной уголовке. — У нас на главной сцене двадцать четыре прожектора системы «Линза Френеля» стоят! По инструкции стекла и зеркальные отражатели положено протирать исключительно чистым авиационным спиртом-ректификатом, чтоб копоти не оставалось! Нам завхоз раз в неделю выдает по две четверти под роспись в амбарной книге! Ну мужики из бригады и придумали: полбутылки на зеркала пускать, а полторы — сливать на сторону. На Трубной площади у пивного ларька извозчики и шоферы за литр спирта по сорок рублей отваливают, как с куста! Я сегодня свою долю понес сдавать… Вот те крест, граждане начальники! Никаких баб я не трогал! Я только спирт тырил!
Костя медленно, шумно выпустил воздух сквозь зубы, сорвал с носа пластырь и в сердцах со всей дури саданул кулаком по дубовому шкафу с уголовными делами. Шкаф жалобно скрипнул.
— Твою же дивизию… — прохрипел разведчик, хватаясь за ушибленную руку. — Слесарь… Растратчик сопливый! Несуны проклятые, всю душу из меня вытрясли! А я-то думал — всё, взяли гада, завтра дырку под орден на кителе сверлить буду!
— Орден вам за это точно не дадут, капитан Громов, — устало вздохнула Вера Николаевна, убирая чистый бланк протокола допроса обратно в папку. — А вот по указу от четвертого июня за хищение социалистической собственности гражданин Гусев лет на семь в лагеря поедет вполне уверенно. Вызывайте дежурного по управлению, пусть оформляет кражу по линии ОБХСС.
Семена Гусева, всхлипывающего от облегчения, что его не расстреляют за душегубство, увели двое дежурных милиционеров.
На столе остались сиротливо лежать черные бритвы и бутыль со спиртом, распространявшая вокруг себя терпкий казенный запах. Настенные круглые часы над дверью щелкнули, передвигая стрелку: было уже почти девять вечера. Из семидесяти двух часов, отпущенных полковником Дроновым, бездарно сгорели почти целые сутки.
Платонов подошел к Косте, молча похлопал поникшего напарника по плечу и пододвинул к нему стакан с остывшим чаем:
— Не вешай нос, Грач. Отрицательный результат — тоже результат. По крайней мере, мы теперь точно знаем, что среди монтёров и технической обслуги театра нашего клиента нет. Мелкая шпана там ворует казенное добро, но на большее у них кишка тонка.
— Да плевать мне на монтёров, Леха! — с горечью выдохнул Громов, отхлебнув темную жижу из стакана. — Время уходит! Завтра утром Дронов на ковер вызовет, спросит: «Где убийца, старлей?». А мы ему что покажем? Бутылку ворованного ректификата и сопливого пацана из осветительского цеха? Нас же с говном сожрут, понимаешь ты это⁈
— Понимаю, — ровно ответил Алексей, доставая из кармана папиросу и разминая гильзу пальцами. — Но пороть горячку и хватать первого встречного с бритвой в кармане мы больше не будем. Мы потеряли полдня на ложный след. Значит, возвращаемся к исходной точке. Завтра с утра берем архивы Четвертого управления и военного госпиталя Бурденко. Всех хирургов с бобровыми воротниками вывернем наизнанку.
Договорить старлей не успел.
Дверь кабинета с грохотом распахнулась, чуть не сорвавшись с петель. На пороге стоял запыхавшийся дежурный по управлению майор Тарасов. Фуражка старого опера сбилась на затылок, китель был расстегнут, а в руке он судорожно сжимал влажный от пота листок телефонной телефонограммы.
— Платонов! Шестакова! — хрипло гаркнул майор, переводя дыхание. — Бросайте свои бумажки! Десять минут назад из Сокольников сигнал прошел! Нападение в парке, на третьем Лучевом просеке!
Вера мгновенно вскочила из-за стола, опрокинув баночку с чернилами, но даже не взглянула на расплывающееся фиолетовое пятно:
— Убита⁈
— Живая! — выкрикнул Тарасов, утирая пот со лба. — Случайный прохожий с собакой спугнул гада, тот в чащу сиганул! Девчонка без памяти, но дышит! «Скорая» из Бахрушинской уже на месте, туда же наряд из райотдела помчался! Живо в машину, орлы, она заговорить может в любую минуту!
Платонов и Грач сорвались с мест одновременно, на ходу выхватывая шинели с вешалки. Ложный след остался позади — зверь совершил первую ошибку, оставив за собой живого свидетеля, и этот шанс упустить было нельзя.

Служебная полуторка с включенной сиреной неслась сквозь ночную Москву, вздымая за собой вихри снежной крупы. Водитель остервенело жал на клаксон, распугивая редкие снегоуборочные грузовики на Стромынке, а в кузове под брезентом от каждого резкого виража гремели запасные канистры и ящики с инструментом.
Третий Лучевой просек в Сокольниках тонул в вековой, глухой темноте. Вековые сосны, отяжелевшие от налипшего сырого снега, смыкались над головой густым шатром, превращая просеку в темный коридор. В полукилометре от центрального круга дорогу перегораживала санитарная «летучка» ГАЗ-55 с тускло светящимся красным крестом на матовом стекле фонаря, а вокруг нее плясали желтые лучи аккумуляторных фонарей милицейского наряда.
Платонов спрыгнул на укатанный снег первым, едва машина затормозила. Студеный воздух, напоенный смолистым сосновым духом и металлическим запахом бензиновой гари, мгновенно выстудил шинель.
— Где пострадавшая? — на ходу бросил Алексей подбежавшему сержанту в овчинном постовом тулупе.
— В санитарке, товарищ старший лейтенант! Фельдшер кислородную подушку к ней приладил, дыхание восстанавливают. Спас ее гражданин вот этот, — сержант махнул рукавицей в сторону обочины.
Под высокой сосной переминался с ноги на ногу сухощавый пожилой мужчина в брезентовой охотничьей куртке и подшитых валенках. На поводке из сыромятной кожи рядом с ним глухо порыкивала рослая восточноевропейская овчарка с густой седеющей холкой, нервно стригущая ушами в сторону темного соснового бора.
— Вы обнаружили? — к мужчине подошла Вера Николаевна, раскрывая планшетку.
— Я, дочка, — негромко, размеренно ответил охотник, потрепав пса по загривку. — Прохоров Матвей Савельич, с калибровочного завода, на пенсии. Мы с Верным перед сном завсегда здесь круг даем, воздух больно хорош. Вон у той березы почуял он неладное. Рванул с поводка, залаял дурным голосом. Гляжу в темноту — у скамейки шевеление. Человек в темном над девчонкой нагнувшись стоял, одной рукой за шею держал, а во второй железяка блеснула. Я заорал: «Стой, стрелять буду!», хотя ружье-то дома в сейфе. Верный кинулся с рыком. Душегуб этот оглянулся, испугался пса, бросил ее прямо в сугроб и чесанул через кусты в сторону Путяевских прудов.
— Разглядеть его успели, Матвей Савельич? — быстро спросил подоспевший Грач, светя карманным фонариком в темноту чащи.
— Какое там разглядеть, сынок, темень — хоть глаз коли. Высокий, плотный, пальто на нем добротное, длинное, вроде как с меховым воротником, и шапка темная, меховая. Бежал не по-молодецки, тяжело, но споро, снег под ним трещал. Верный за ним сунулся было, да запутался в малиннике, там бурелом старый.
— Костя, бери сержанта и фонари, дуйте по следам к прудам, — скомандовал Платонов. — В чащу без оглядки не лезьте, но шаг, размер подошвы и куда ведут отпечатки — зафиксируйте. Если вышел на трамвайную линию — ищите окурок или след машины.
— Понял, Леха, сейчас прощупаем, — Громов передернул затвор своего «ТТ» и вместе с милиционерами нырнул под низкие заснеженные ветви.
Алексей и Вера поднялись по железным ступенькам в чрево санитарного фургона.
Внутри было тесно, пахло эфиром, валерьянкой и влажным теплом от керосинового обогревателя. На брезентовых носилках, укутанная двумя солдатскими одеялами, полулежала девушка. Лицо ее — совсем еще юное, с тонкими, правильными чертами — было белым как мел, а вокруг губ и под глазами проступала пугающая синева. На тонкой девичьей шее, освобожденной от воротника вязаной кофты, наливался багровой яростью узкий, четкий след удавки. Тонкая алая ссадина чуть наискось пересекала кадык — петля соскользнула в последний момент, когда собачий лай заставил убийцу дернуться.
Возле носилок хлопотал пожилой фельдшер в застиранном белом халате, прикладывая к лицу девушки резиновую маску с кислородом:
— Тише, милая, не шевелись. Дыши ровнее, деточка, глубоко не вдыхай…
Вера опустилась на колени прямо на рифленый пол машины, бережно взяв холодную, безжизненную ладонь пострадавшей в свои руки:
— Как ее зовут, доктор?
— Лаврова Катя, девятнадцать лет, — тихо отозвался фельдшер. — В сумочке студенческий билет училища Большого театра нашли. Повезло девочке, чудо господнее. Минутой позже — и гортань бы переломил. Говорить ей сейчас трудно, голосовые связки сдавлены, но в сознании.
Катя медленно открыла глаза. Зрачки ее, расширенные от пережитого смертного ужаса, метались по брезентовым стенкам фургона, пока не остановились на сосредоточенном, спокойном лице Платонова, склонившегося над ней.
— Катя, — Алексей заговорил негромко, низким, ровным голосом, в котором не было ни капли милицейской суеты — только уверенная тяжесть взрослого, сильного защитника. — Все кончилось. Вы в безопасности. Вокруг вас свои, советская милиция. Вас никто больше не тронет. Вы меня слышите?
Девушка слабо, едва заметно качнула головой. Сухие запекшиеся губы приоткрылись, дыхание вырвалось с хриплым, свистящим клекотом:
— Он… сзади… подошел…
— Не торопитесь, — Платонов осторожно накрыл ее пальцы своей теплой шершавой ладонью. — Вспоминайте не страх, Катя. Вспоминайте детали. Как он оказался рядом?
— Я… шла от остановки через аллею… — шепотом, преодолевая мучительную боль в горле, выдавливала девушка. — Он догнал… шагов почти не слышно было, мягко ступал. Спросил… который час. Голос такой… вежливый, тихий, культурный… как у профессора на лекции. Я полезла за часиками в сумочку… а он накинул шнур…
Слезы покатились из ее глаз, оставляя чистые дорожки на перепачканных копотью щеках. Вера быстро, почти не дыша, записывала каждое слово химическим карандашом в блокнот.
— Вы видели его лицо? — мягко спросила следовательница.
— Нет… воротник меховой, поднятый… шарф кашне серый до самых глаз. Только руки… — Катя судорожно вздохнула, и тело ее мелко задрожало под одеялами. — Когда он шнур затягивал, руки были прямо перед моими глазами…
— Что с руками, Катя? — Алексей наклонился к самым губам девушки. — Были перчатки?
— Да… — прохрипела она, цепляясь слабыми пальцами за рукав шинели Платонова. — Но не кожаные… и не шерстяные. Тонкие… коричневатые такие, резиновые… обтягивали пальцы до ногтей, как вторая кожа. Хирургические перчатки… ими в больницах раны зашивают…
Алексей и Вера мгновенно переглянулись. В тесной санитарке стало так тихо, что слышалось лишь шипение кислородного баллона.
— А запах, милая? — тихо, сдерживая волнение, спросила Шестакова. — Был какой-то запах? От одежды, от дыхания? Табаком пахло? Спиртом?
— Нет… табака не было, — девушка закрыла глаза, словно заново погружаясь в тот кошмарный миг у березы. — От него пахло… холодом. И еще… мылом. Очень резким, горьким мылом… больничным. Как в операционной, когда руки моют перед чисткой… Карболка…
— Карболовое мыло, — вслух произнес Платонов, чувствуя, как холодная ярость внутри него сменяется железным, охотничьим азартом. — Специфический антисептик. Им моют руки хирурги перед надеванием стерильных перчаток.
— И… еще… — Катя снова попыталась приподняться, но фельдшер мягко удержал ее за плечи. — Когда собака залаяла… он дернул рукой… из кармана пальто что-то выскользнуло и упало в снег… железяка какая-то… звякнула о корень…
— Леха! Вера Николаевна! — раздался с улицы зычный, торжествующий голос Грача.
Капитан влетел в санитарку, обдав всех морозной свежестью. Лицо разведчика пылало азартом, шапка сбилась набекрень, а в правой руке, обернутой чистым носовым платком, он бережно держал блестящий предмет.
— Глядите, чего у корней березы в сугробе откопали! — выпалил Костя, протягивая находку Платонову.
В свете лампы тускло блеснула полированная хромированная сталь. Это были медицинские хирургические ножницы с изогнутыми браншами — так называемые ножницы Купера, с закругленными лезвиями и клеймом ленинградского завода «Красногвардеец» на шарнире. На внутренней стороне кольца для пальца виднелась выбитая инвентарная метка: буква «Х» и три цифры.
— Хирургическое отделение, — медленно, чеканя каждый слог, прочитала Вера. — Инструмент из государственной операционной.
— Вот тебе и заезжие шпионы, — Алексей бережно принял платок с ножницами, чувствуя тяжесть неопровержимой материальной улики. — Он пришел сюда прямо после смены или перед дежурством. Вымыл руки карболовым мылом, натянул резиновые перчатки, сунул в карман анатомические ножницы и пошел на охоту.
Старлей повернулся к фельдшеру:
— Везите Катю в Бахрушинскую. Выставите у палаты двоих вооруженных милиционеров из райотдела, никого, кроме главврача, не подпускать. За ее жизнь вы отвечаете головой.
Они вышли из санитарки на мороз. Небо над Сокольниками уже начало выцветать, окрашиваясь в холодный пепельный цвет раннего утра. До истечения трех суток оставалось чуть больше тридцати часов, но теперь у сыщиков в руках была настоящая стальная улика, ведущая прямо за закрытые белые двери больничных коридоров.
— Вера Николаевна, — Алексей посмотрел на следовательницу, чьи щеки лихорадочно горели на морозе. — Берите Грача и поднимайте картотеку Мосздрава по учету хирургического инструмента завода «Красногвардеец». Нам нужны все клиники Москвы, куда поступала эта серия. Круг сузился до предела. Мы идем в больницы.

Глава 11

За окнами служебного кабинета на Неглинной занимался белесый, вымороженный полдень. Солнце едва пробивалось сквозь плотную пелену городского дыма, отчего купола окрестных церквушек казались тусклыми оловянными нашлепками на сером сукне неба. В архиве Главного аптечного управления Министерства здравоохранения СССР пахло сухой аптечной ромашкой, карболкой, хлорной известью и лежалым картоном. Этот запах въелся в стены настолько прочно, что даже крепкий самосад Громова, тайком дымившего в приоткрытую форточку под лестницей, не мог перебить казенного больничного духа.
Следовательница Шестакова разложила на широком конторском столе три пухлые канцелярские книги в парусиновых переплетах со следами сургучных печатей. Пальцы девушки, испачканные свежей типографской сажей, безошибочно скользили по столбцам номенклатурных номеров.
— Инвентарное клеймо «Х-412», завод «Красногвардеец», выпуск сорок шестого года, — Вера постучала кончиком стального пера по бумаге, не поднимая головы. — Вся эта ленинградская партия изогнутых ножниц Купера шла по спецразнарядке. В открытую продажу или в обычные районные амбулатории такой инструмент не поступал вовсе, металл высоколегированный, хирургический. В Москву ушло ровно сорок комплектов. Двадцать забрал Главный военный госпиталь имени Бурденко, десять ушли в институт Склифосовского, а оставшийся десяток распределили по линии Санитарного управления Кремля и ведомственной поликлиники Большого театра.
Капитан Громов отлип от подоконника, спрятал тлеющий бычок в коробок и подошел к столу, с хрустом потягивая затекшую спину.
— Ну вот, приехали к знакомому забору, — проворчал разведчик, кривя разбитый нос. — Склиф отпадает сразу, там Самоварыч помер, мы там каждый угол истоптали, пока деда опрашивали. Врачи там все наперечет, замотанные, спят в ординаторских прямо на топчанах в окровавленных фартуках, им не до балерин в парках. Остаются генералы от медицины и кремлевские лекари. Верочка, вы представляете, что с нами сделают, если мы заявимся в кремлевку с ордером на обыск и начнем профессорам карманы выворачивать? Нас же комендатура прямо у проходной с кашей съест и фамилий не спросит.
— Никто не пойдет с обыском напролом, Костя, — Алексей стоял у высокого окна, разглядывая в лупу найденные в сугробе ножницы. — Обыск нужен тогда, когда есть железная улика против конкретного человека, а мы пока держим в руках всего лишь казенную железку. Давай рассуждать от печки. Наш закройщик — не рядовой ординатор и не фельдшер со «скорой». Ножницы с клеймом он не прятал, носил в кармане пальто как само собой разумеющееся. Для него это не улика, а привычный рабочий инструмент, который всегда под рукой. Но главное даже не ножницы, главное — его фронтовая биография.
Вера Николаевна отложила перо, с интересом взглянув на Платонова:
— Почему вы так уверены насчет фронта, Алексей Григорьевич?
— А ты вспомни, что девчонка в санитарке сказала, — старлей повернулся к напарникам. — Напал мягко, шагов не слышно, зашел строго со слепой зоны. Гортань не ломал, давил на сонные артерии с ювелирным расчетом. Так действуют не гражданские терапевты, так работают полевые хирурги из медсанбатов передовой, которые сутками стояли у столов под бомбежками, ампутируя руки и ноги при свете коптилок. У них руки работают быстрее мысли, на чистых рефлексах. И еще одно: редкие обезболивающие препараты.
Платонов подошел к столу и провел пальцем по разделу сильнодействующих средств в реестре Главного аптечного управления.
— Помнишь, Майя в театре говорила, что Нине Розановой пожилой доктор обещал редкую мазь на змеином яде? В аптеках ее днем с огнем не сыщешь, это импортный препарат, шел по закрытым распределителям для высшего комсостава и дипломатического корпуса. А чем пользовался наш душегуб, когда нападал на девочек в темноте? Он ведь не просто шнур накидывал. Он должен был держать их в полном параличе, чтобы не кричали и не дергались. Там либо хлороформ, либо закись азота, либо инъекция курареподобного состава или концентрированного раствора новокаина с морфием в шейный отдел. Кто имеет прямой, бесконтрольный доступ к таким запасам?
— Ведущие хирурги, у которых есть право личной подписи на списание наркотических и сильнодействующих веществ для экспериментальных операций, — тихо, сообразив на лету, закончила мысль Шестакова. — В Москве таких людей не больше полутора десятков. Академики, профессора, заведующие кафедрами оперативной хирургии.
— Вот именно, — кивнул Алексей. — А теперь накладываем на этот список наши главные фильтры: возраст около пятидесяти лет, опыт работы в полевых госпиталях во время войны, тяжелая контузия или ранение, приведшее к психическому надлому, и — самое главное — исчезновение из Москвы с сорок седьмого по лето пятьдесят первого года.
Грач от таких перспектив даже присвистнул, потирая здоровой рукой затылок:
— Ну, граждане следователи, если вы правы, то мы сейчас лезем в такое осиное гнездо, по сравнению с которым банда Горбатого покажется пионерской зорькой. Это ж цвет советской науки, они с маршалами за руку здороваются. Ладно, где сидит тот чиновник, который нам личные дела этих светил покажет без лишнего шума?
Нужный человек нашелся через два этажа, в отделе кадров Министерства здравоохранения. Заместитель начальника учетно-распределительного управления, сухопарый полковник медицинской службы в отставке по фамилии Гинзбург, поначалу встретил муровцев с каменной настороженностью. Но когда Вера Шестакова положила перед ним специальное предписание городской прокуратуры за подписью первого заместителя генерального прокурора Союза, старый кадровик молча поправил очки в черепаховой оправе и снял с полки тяжелые картонные скоросшиватели с грифом «Для служебного пользования».
— Товарищи офицеры, вы требуете данные, разглашение которых в мирное время считается серьезнейшим нарушением номенклатурного порядка, — негромко проскрипел Гинзбург, перелистывая пожелтевшие формуляры с фотографиями профессоров в белоснежных накрахмаленных шапочках и военных кителях с орденскими планками. — Здесь люди с мировыми именами. Академик Бакулев, профессор Вишневский, профессора Военно-медицинской академии… В чем их подозревают?
— Ни в чем, товарищ полковник, — мягко, но твердо перебил его Платонов, присаживаясь напротив. — Идет проверка каналов утечки строго учетных медикаментов особой группы «А» и хирургического инструментария госпитального типа. Нас интересуют только те специалисты высшей квалификации, кто проходил службу в эвакогоспиталях первого эшелона, имел контузии головного мозга и по состоянию здоровья или специальным заданиям отсутствовал в столице в период с осени сорок седьмого по текущий год.
Гинзбург внимательно посмотрел на Алексея поверх стекол, помолчал пару секунд, оценивая непреклонное выражение лица старлея, и принялся за работу.
Шкафы скрипели, карточки шелестели под пальцами старого кадровика, словно сухие листья. Постепенно из сотен фамилий круг начал сужаться, отсекая невиновных.
Один заслуженный хирург в сорок восьмом находился в Москве и ежедневно оперировал в Боткинской — отпал. Второй, академический консультант по грудной хирургии, перенес тяжелейший инсульт и с трудом владел правой рукой — отпал, таким пальцам шелковый шнур не подчинится. Третий уехал преподавать в Киевский мединститут и вернулся лишь в прошлом месяце, не имея отношения к Большому театру.
К исходу третьего часа на столе остались лежать всего три личных дела.
— Вот эта тройка укладывается в ваши рамки почти безупречно, — Гинзбург пододвинул папки сыщикам, понизив голос до заговорщицкого шепота. — Первый — доцент кафедры топографической анатомии Сеченовского института Борис Эммануилович Штерн. На фронте был начальником хирургического отделения полевого подвижного госпиталя. В сорок третьем под Курском попал под бомбежку, получил тяжелейшую закрытую черепно-мозговую травму с поражением слухового нерва. В сорок седьмом году был направлен в советскую оккупационную зону в Германии, возглавлял хирургическую клинику в Потсдаме. Вернулся в Москву в мае этого года. Живет один в трехкомнатной квартире на Пятницкой, холост. Консультирует балетную труппу филиала Большого театра по вопросам травм связочного аппарата.
— Штерн… — пробормотал Грач, разглядывая фото сухощавого мужчины с умными, глубоко посаженными глазами и щегольскими усиками. — Подходит, чертяка. И Потсдам, и контузия, и балет под боком. А второй кто?
— Второй — полковник медицинской службы в отставке Лев Николаевич Оболенский, ведущий консультант госпиталя Бурденко, — продолжил кадровик. — С сорок седьмого по пятидесятый год находился в закрытом военном санатории в Крыму, долечивал последствия ранения в позвоночник и тяжелый посттравматический невроз. Имеет неограниченный доступ к спецхрану морфина и кураре. Живет в собственном бревенчатом особняке в Серебряном Бору, ведет затворнический образ жизни, из дома выезжает редко, только на персональные консилиумы.
Вера Николаевна тем временем уже открыла третью папку, затянутую широкой шелковой лентой, и замерла, вчитываясь в титульный лист. Дыхание девушки на мгновение перехватило.
— А третий, товарищ Гинзбург? — спросила она, и в ее голосе прозвучало странное напряжение.
— Третий — профессор Арнольд Моисеевич Заславский, — старый полковник осторожно снял очки и протер их фланелевым лоскутом. — Фигура исключительного масштаба. Главный хирург-консультант Санитарного управления Кремля, член-корреспондент Академии медицинских наук, личный врач многих видных деятелей партии и искусства. Всю войну провел на передовой, был главным хирургом 3-й ударной армии, брал Берлин. В октябре сорок седьмого года специальным решением правительства был откомандирован на закрытый объект Министерства обороны на Урале — курировал медико-биологическое обеспечение атомного проекта. Вернулся в столицу ровно четыре месяца назад, в июле пятьдесят первого. Проживает на Знаменке, в старинном двухэтажном особняке, переданном ему в личное пользование по постановлению Совета Министров. Жена и дочь погибли в Минске в сорок первом в гетто. Одинок. Страдает периодическими приступами тяжелейшей бессонницы и мигренями, возникшими после контузии при штурме Зееловских высот.
Платонов придвинул к себе дело Заславского. С фотографии на него смотрело породистое, худощавое лицо пожилого человека с высоким чистым лбом, коротко подстриженными седыми волосами и невероятно тяжелым, глубоким, пронизывающим взглядом темных глаз. На снимке профессор был запечатлен в безупречно сидящем темно-сером драповом пальто с широким воротником из черного бобра.
В графе «Общественная деятельность» мелким каллиграфическим почерком значилось: «Председатель художественно-попечительского совета хореографического училища при Государственном академическом Большом театре Союза ССР. Осуществляет научный надзор за физическим состоянием ведущих солисток балета».
— Бобровый воротник, — негромко, чеканя каждое слово, произнес Алексей, поднимая глаза на Шестакову. — И училище, и Большой, и отдельный особняк на Знаменке, где толстые стены и никаких любопытных соседей по коммуналке.
— И перерыв на четыре года, — добавила Вера, бледнея. — Урал, закрытый номерной город. Там балерин не было. Там были только колючая проволока, охрана госбезопасности и урановые котлы. Зверь сидел в клетке государственной тайны, пока его не вернули обратно в Москву.
Грач нервно забарабанил пальцами по столу, оглядываясь на двери:
— Слышь, Леха… Ты понимаешь, на кого мы сейчас замахнулись? Заславский кремлевских шишек на столе режет! Его сам Берия знает в лицо, он министрам аппендициты вырезает! Если мы с этой папкой к Дронову сунемся, он нас прямо в кабинете под караул посадит за клевету на советского академика!
— Мы не пойдем к Дронову, — отрезал Платонов, захлопывая папку и возвращая ее кадровику. — У нас остался всего один день. И сейчас мы поедем на Знаменку. Не арестовывать, не устраивать засаду. Мы посмотрим, как живет товарищ профессор, чем пахнет в его парадном и куда выходят окна его кабинета.
— Товарищи офицеры, — старый полковник Гинзбург поднялся, забирая скоросшиватели трясущимися руками, и посмотрел на сыщиков с неприкрытым страхом во влажных глазах. — Я вам этих дел не показывал. Вы их не видели. Если этот разговор выйдет за пределы этой комнаты до официальных обвинений, меня расстреляют в подвале за разглашение государственной тайны первой категории.
— Будьте спокойны, полковник, — тихо произнесла Вера, застегивая пальто. — Прокуратура умеет хранить тайны. Но еще лучше мы умеем защищать живых от мертвецов.
Сыщики спустились по темной гранитной лестнице министерства на морозную улицу. Метель над Москвой улеглась, уступив место звенящей, кристальной стуже. Время, отпущенное городским комитетом партии, таяло с каждой минутой, а впереди перед группой Платонова вырастала глухая, неприступная стена номенклатурного могущества, за которой укрывался самый страшный и расчетливый хищник послевоенной столицы.

В коридорах третьего этажа на Петровке стояла непривычная, какая-то кладбищенская тишина. Обычно здесь всегда что-то громыхало: стучали пишущие машинки в канцелярии, дежурные орали в телефонные трубки, конвоиры переругивались на лестничных клетках, выводя задержанных на допрос. Сейчас же опера и следователи жались по стеночкам, курили в кулак у закрытых дверей и говорили исключительно шепотом, испуганно косясь на парадную лестницу.
Возле четвертого кабинета застыли двое рослых бойцов отдельного батальона комендатуры в темно-синих шинелях с малиновыми петлицами и ярко-васильковыми околышами фуражек. Безупречно начищенные яловые сапоги, скрипучие новенькие портупеи и новенькие карабины с примкнутыми гранеными штыками за плечами — гости с Лубянки объявились без предупреждения.
Костя Громов, поднимавшийся следом за Платоновым и Верой, при виде васильковых фуражек мгновенно помрачнел, сплюнул через губу и тихо процедил сквозь зубы:
— Ну все, приплыли к пристани, тушите свет, сливайте воду. Чекисты пожаловали. Если эти орлы на порог встали — значит, наше дело сейчас аккуратно завернут в газетку «Правда», перевяжут бечевкой и унесут в свои подвалы. А нас за компанию потаскают по спецкабинетам с вопросиками, почему это советские милиционеры вместо классовой бдительности буржуазную заразу разводят.
— Помолчите, Громов, — одернула его Вера Николаевна, хотя сама заметно побледнела и крепче прижала к груди кожаную папку с материалами из архива Минздрава. — Наше следствие идет в рамках закона под надзором городской прокуратуры. Никакое другое ведомство не имеет права изымать производство без личного распоряжения Генерального прокурора Союза.
— Вы это им в лицо скажите, Верочка, они посмеются, — криво усмехнулся Грач. — У них на каждый закон своя инструкция за тремя нулями припасена.
Один из часовых молча, без единого слова перегородил проход прикладом карабина. Но Шестакова лишь холодно вскинула подбородок, распахнула свое прокурорское удостоверение прямо перед носом конвоира и с ледяным спокойствием отчеканила:
— Младший юрист Шестакова, процессуальный руководитель следственной группы. Руки опустите, сержант, иначе через пять минут пойдете под арест за препятствование законным действиям следствия.
Боец растерянно моргнул, покосился на напарника и нехотя убрал оружие. Платонов первым толкнул дубовую дверь.
В кабинете было накурено до рези в глазах, но пахло не привычной дешевой махоркой или едким «Беломором», а тонким, сладковатым и дорогим табаком «Герцеговина Флор». За столом следователя, вальяжно откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу, сидел незнакомец.
Это был мужчина лет сорока пяти в безукоризненно сшитом закрытом френче цвета маренго со знаками различия подполковника государственной безопасности. Худощавое, гладко выбритое до синевы лицо, аккуратный косой пробор на темно-русых волосах и тонкие, словно бескровные губы придавали чекисту сходство с заграничным дипломатом или университетским экзаменатором. Рядом с ним, на краешке стула, тоскливо и потно ерзал полковник Дронов, сжимая в пудовых кулаках скомканный носовой платок, а у стены навытяжку застыл молодой капитан госбезопасности с объемистым кожаным портфелем под мышкой.
При появлении вошедших подполковник даже не шелохнулся, лишь медленно выпустил под потолок ровное сизое колечко дыма и смерил троицу ленивым, пронизывающим взглядом светлых водянистых глаз.
— А вот и наши знаменитые следопыты, — голос чекиста оказался мягким, бархатным, с легкой вкрадчивой хрипотцой, от которой по спине невольно пробегал неприятный холодок. — Наслышан, товарищи. Много наслышан. Подполковник Бородин, Второе главное управление Министерства государственной безопасности СССР. Прошу садиться. Хотя нет, стойте, разговор у нас получится не слишком долгим.
Дронов тяжело кашлянул в кулак, торопливо вставив свое слово:
— Вот, товарищ подполковник, знакомьтесь. Старший лейтенант Платонов, оперуполномоченный убойного отдела. Шестакова — из районной прокуратуры, надзирает. А капитан Громов при них на подхвате. Я же вам докладывал: ребята фронтовые, рьяные, но из-за недостатка политической грамотности занесло их не в ту степь.
Бородин слегка повел тонкой ладонью, и полковник милиции мгновенно замолчал, словно ему перекрыли кислород.
Чекист затушил папиросу в массивной чугунной пепельнице, неторопливо поправил серебряные запонки на манжетах и открыл лежавшую перед ним картонную папку с красной диагональной полосой:
— Мы внимательно ознакомились с вашими, с позволения сказать, теоретическими изысканиями, старший лейтенант. И с протоколом утреннего совещания у товарища Дронова, и с записками вашей следственной части. Скажу прямо, Платонов: вы меня удивили. Человек с боевыми орденами, бывший войсковой разведчик — и вдруг занимаетесь неприкрытым идеологическим вредительством в стенах Московского уголовного розыска.
— Не припомню, чтобы раскрытие умышленных убийств советских гражданок считалось вредительством, товарищ подполковник, — совершенно спокойно отозвался Алексей, не тронувшись с места и глядя чекисту прямо в зрачки.
Бровь Бородина чуть приподнялась. В кабинете повисла звенящая, опасная тишина, в которой даже дыхание Дронова казалось чересчур громким.
— Раскрытие преступлений — святая обязанность милиции, — наставительно произнес подполковник госбезопасности, постукивая длинным ногтем по зеленому сукну. — Но то, чем занимаетесь вы — это не розыск. Это попытка протащить в советскую криминалистику буржуазную лженауку самого низкого пошиба. Какие-то «психологические портреты», «анатомия зверя», рассуждения о сексуальных комплексах и маниакальных ритуалах… Вы что себе позволяете, старший лейтенант? Вы всерьез полагаете, что в столице социалистического государства, накануне великого всенародного праздника, советский гражданин может душить артисток ради срезания волос? Вы где живете — в Чикаго времен сухого закона или в Москве тысяча девятьсот пятьдесят первого года?
— Я живу в реальном городе, товарищ подполковник, — с железной настойчивостью парировал Платонов. — И работаю с реальными трупами. На телах трех погибших девушек нет ни одной листовки, нет следов диверсионной работы и шпионской конспирации. Зато есть одинаковый способ удушения тонким шелковым шнуром, одинаковое время нападения и хирургический срез пряди волос с черепа. Это почерк одного конкретного душегуба, действующего по четко сформированной внутренней мании.
— Чушь собачья! — Бородин впервые повысил голос, и в его интонациях прорезался металл опытного следователя по особо важным делам. — Не бывает никакой «внутренней мании» вне классовой борьбы! Убийства балерин ведущих столичных театров — это спланированная акция вражеской агентуры! Американская и британская разведки через своих недобитых прихвостней пытаются спровоцировать панические настроения среди московской интеллигенции, сорвать правительственные торжества и дискредитировать органы советской власти перед лицом иностранных гостей! Это государственный террор в миниатюре, а вы малюете нам портрет какого-то полоумного доктора-одиночки!
Чекист резко повернулся к Шестаковой, ткнув пальцем в ее сторону:
— А вы, младший юрист Шестакова? Вместо того чтобы направить следствие по линии партийной бдительности, вы потакаете этим фрейдистским бредням! Вы сегодня самовольно влезли в закрытые картотеки Министерства здравоохранения, подняли личные дела ведущих хирургов страны, заслуженных профессоров, светил науки, оперирующих членов правительства! Вы понимаете, под какую статью себя подводите? Это прямая попытка дезорганизовать работу кремлевской медицины накануне важнейших государственных пленумов! По чьей указке вы начали копать под профессуру? Кто вам дал эти фамилии⁈
Вера выдержала этот бешеный напор поразительно стойко. Ее подбородок оставался гордо приподнятым, а темные глаза смотрели на подполковника госбезопасности с ледяным презрением:
— Следствие руководствуется статьями сотой и сто первой Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, гражданин подполковник. Фамилии были отобраны исключительно на основании объективных материальных улик: типа найденного на месте преступления инструмента завода «Красногвардеец» и специфических медикаментозных следов на телах жертв. Никакой политики здесь нет. И если МГБ видит вражеский заговор в банальном маньяке, у которого руки по локоть в девичьей крови — значит, ваше ведомство рискует получить еще десяток трупов прямо на улицах столицы.
Дронов от таких слов буквально сполз со стула, шумно хватая ртом воздух и косясь на дверь, словно ожидая, что конвой сейчас же наденет на следовательницу наручники.
Однако Бородин не закричал. Напротив, его лицо мгновенно остыло, губы снова сложились в тонкую, ядовитую усмешку человека, привыкшего переламывать чужие судьбы одним росчерком пера.
— Смело, гражданочка прокурор. Очень смело. Только совершенно бессмысленно, — чекист поднялся из-за стола, застегнул верхний крючок френча и кивнул своему адъютанту.
Молодой капитан шагнул вперед, выложил из портфеля пухлый пакет из плотной крафтовой бумаги, опечатанный тремя сургучными печатями, и положил его на стол перед Платоновым:
— Значит так, товарищи милиционеры. Кончились ваши игры в сыщиков. Дело о нападениях в Нескучном саду, у Новодевичьего монастыря и в Сокольниках постановлением Особого совещания изымается из производства МУРа и передается во Второе главное управление МГБ. Все материалы, акты вскрытия, фототаблицы и вещественные доказательства — включая хирургические ножницы — подлежат немедленной сдаче капитану Воронову под опись.
Чекист вынул из кармана три чистых бланка строгой отчетности с гербом СССР:
— Вы трое прямо сейчас подписываете обязательство о неразглашении государственной тайны первой категории. С этой минуты вам категорически запрещается вести любые проверочные действия по данному производству, приближаться к Большому театру и хореографическому училищу, а также контактировать с медицинским персоналом клиник города. Если хоть одно слово из того бреда, что вы успели сочинить, просочится на улицу — поедете валить лес в Воркуту по пятьдесят восьмой статье, пункт десять, за распространение антисоветской клеветы и панических слухов. Вопросы есть?
Грач за спиной Алексея глухо заскрежетал зубами, его здоровый кулак сжался так, что захрустели суставы. Еще секунда — и фронтовой разведчик сорвался бы на площадную брань, наплевав на звания и последствия.
Платонов шагнул вперед, заслонив напарника широким плечом, и холодно уставился на подполковника:
— А если настоящий убийца ударит снова, товарищ Бородин? Пока вы будете шить шпионский заговор профессорам и артистам кордебалета, кто ответит за следующую смерть?
Бородин медленно натянул лайковые перчатки, разглаживая пальцы:
— Не беспокойтесь, Платонов. Органы государственной безопасности не ошибаются. Настоящие виновники будут выявлены, обезврежены и понесут заслуженную кару по всей строгости революционного правосудия. А вам я настоятельно советую заняться своим прямым делом: ловить карманников на базарах да разгонять пьяные драки в Марьиной Роще. Для серьезной государственной работы вы пока не доросли. Давайте бумаги, капитан. Опечатывайте сейф.
Адъютант уже потянулся к железному ящику в углу, где лежали подлинники протоколов, а Дронов облегченно вздохнул, вытирая лысину платком. Казалось, следствие окончательно похоронено под тяжелым сургучом всесильного ведомства.
И в эту самую секунду тяжелая дубовая дверь кабинета распахнулась без стука, ударившись о стену с такой силой, что зазвенели стеклянные плафоны под потолком. На пороге стоял майор Крид.

Глава 12

Дверная ручка из черного карболита жалобно хрустнула, когда тяжелая створка отлетела к штукатурке. С потолка, прямо на фуражку перепуганного адъютанта госбезопасности, посыпалась сухая белая труха.
Майор Крид заполнил собой весь проем. Офицерская шинель из темного сукна висела на его могучих плечах враспашку, открывая китель с четырьмя рядами орденских планок и золотой звездой Героя. Белые, как речной песок, волосы начальника убойного были коротко острижены, а светлые глаза смотрели сквозь клубы дорогого табачного дыма с такой неподвижной, морозной силой, словно перед ним находились не офицеры всесильного министерства, а картонные мишени на стрельбище в Мытищах.
Молодой капитан МГБ, державший в руках крафтовый пакет с сургучом, машинально отшатнулся к сейфу, инстинктивно втянув голову в плечи.
— Руки от железа убери, капитан, — негромко, без малейшего крика произнес Крид. Голос его прозвучал гулко, прокатившись по кабинету низкой вибрирующей волной, от которой зазвенели стеклянные грани графина на тумбочке. — Положи казенные бумаги на место.
Подполковник Бородин медленно поднялся из-за стола. На бледных, выбритых до синевы щеках чекиста не дрогнул ни один мускул, но веки чуть сузились, превратив глаза в две холодные щели. Он неторопливо поправил портупею, смерив великана тяжелым взглядом хозяина положения:
— Майор Крид? Вы ломаете казенную мебель в собственном управлении. Напомню, если забыли: здесь присутствуют представители Второго главного управления Министерства госбезопасности. И мы действуем на основании директивы Особого совещания.
— Плевать я хотел на твою директиву, подполковник, — Крид неспешно шагнул внутрь комнаты. Шаги его по скрипучему дубовому паркету отдавались тяжелым, чугунным звоном. — Ты у себя на Лубянке можешь хоть до второго пришествия папки сургучом заливать. А на Петровке, тридцать восемь, в убойном отделе командую я.
Майор бросил короткий, леденящий взгляд на полковника Дронова. Тот съежился на своем стуле так, будто надеялся провалиться сквозь перекрытия прямо в подвальный тир.
— Ты уже и стол сдал, полковник? — бросил Крид заму начальника розыска. — Пришли двое с портфелем, топнули сапогом — и ты готов своих оперов в расход списать ради спокойного сна?
— Виктор Иванович, помилуй… — прохрипел Дронов, вытирая багровый лоб скомканным платком. — Это же линия госбезопасности! Вражеская агентура, террор, срыв правительственных торжеств… Решение на самом верху согласовано!
— Замолчите, Дронов, — ледяным тоном оборвал его Бородин. Чекист шагнул навстречу Криду, сократив дистанцию до полуметра. Разница в росте была внушительной, но подполковник держался с непоколебимой спесью человека, за чьей спиной стояла вся карательная машина империи. — Майор, вы нарушаете субординацию и препятствуете исполнению постановления союзного значения. Ваши люди полезли туда, куда совать нос смертельно опасно. Если вы не отдадите приказ сдать материалы, я сейчас же свяжусь с министром, и через четверть часа вас отсюда выведут под конвоем комендантского взвода.
Крид даже не моргнул. В глубине его прозрачных глаз вспыхнул едва заметный, жутковатый северный огонь — отблеск той древней, нечеловеческой ярости, которую Платонов успел разглядеть еще во время штурма соляного пакгауза.
— Звони, — тихо уронил начальник убойного. — Сними трубку вертушки. Скажи генералу Абакумову, что майор Крид лично приглашает его на разговор. Только сначала мы проедем на Кузнецкий Мост.
Крид повернулся к Вере:
— Младший юрист Шестакова, материалы при вас?
— Так точно, товарищ майор, — Вера выпрямилась, прижимая кожаную папку к груди.
— Забирай опись. Платонов, Громов — за мной. Подполковник Бородин, если у вас остались вопросы по подследственности — добро пожаловать в городскую прокуратуру. Государственный советник юстиции второго класса товарищ Мальцев ждет нас в своем кабинете. Он как раз закончил изучать рапорт о попытке незаконного изъятия уголовного дела из производства органов милиции. Посмотрим, чья подпись окажется тяжелее.
Спустя двадцать минут три служебные машины — черный ЗИС Крида, трофейный опель чекистов и прокурорская «победа» — тормозили у массивного чугунного подъезда городской прокуратуры на Кузнецком.
Кабинет прокурора города Москвы внушал глухое, почти религиозное почтение перед величием советского закона.
Огромное, в четыре окна помещение с тяжелыми темно-зелеными бархатными портьерами, гасившими звуки улицы. Вдоль стен высились застекленные шкафы красного дерева, доверху забитые Сводами законов Российской империи, декретами Совнаркома и собраниями постановлений пленумов Верховного Суда. Над монументальным дубовым столом с массивным бронзовым прибором в виде скульптурной группы «Ленин и Сталин в Горках» висел строгий парадный портрет Вышинского.
Сам прокурор города, Семен Романович Мальцев — сухой, седой как лунь старик в мундире государственного советника с золотым шитьем на воротнике — сидел во главе стола, неспешно помешивая ложечкой чай в серебряном подстаканнике.
Бородин, едва переступив порог, сразу перешел в наступление. Он выложил на полированное дерево свой крафтовый пакет с сургучными лепешками:
— Товарищ государственный советник, ситуация не терпит отлагательств. В столице зафиксирована серия дерзких диверсионных актов, направленных против ведущих мастеров советского балета. Мы имеем все основания полагать, что в городе действует законспирированная резидентура британской или американской разведки, использующая методы индивидуального террора для дестабилизации обстановки накануне праздников. Уголовный розыск в лице старшего лейтенанта Платонова занимается вредительской дезориентацией следствия, пытаясь свести политическую провокацию к банальной «психопатии» и бросая тень на виднейших ученых кремлевской медицины! МГБ требует немедленной передачи производства и изоляции оперативного состава.
Мальцев медленно отпил глоток горячего чая, аккуратно опустил стакан на блюдце и перевел тяжелый, выцветший взгляд на Веру Шестакову:
— Что скажет надзор?
Вера шагнула вперед, положив перед прокурором свою папку:
— В материалах дела нет ни одного признака состава преступления, предусмотренного статьей пятьдесят восемь Уголовного кодекса. Зато налицо признаки статьи сто тридцать шестой — умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное с особой жестокостью. Изъятые вещественные доказательства — в частности, хирургические ножницы с инвентарным клеймом завода «Красногвардеец» и образцы химических веществ с мест нападений — прямо указывают на специфический профессиональный навык преступника. Забирать дело в МГБ сейчас — значит похоронить реальный розыск под грифом секретности.
Бородин ядовито скривился:
— Выгораживаете своего протеже, Шестакова? Ваш отец, конечно, заслуженный профессор, но не забывайте, где вы находитесь!
И тут тишину разорвал звук, от которого вздрогнули даже тяжелые портьеры.
Майор Крид шагнул к столу и с чудовищной, сокрушительной силой обрушил свой пудовый кулак на полированную дубовую столешницу.
БАМ!
Бронзовый чернильный прибор подпрыгнул на полвершка. Графин с водой отозвался тонким, испуганным звоном. На вековом дубовом сукне под костяшками майора осталась заметная вмятина.
— Хватит трепаться, чекист! — рявкнул Крид.
В этом крике не было партийной истерики или чиновничьего визга — это был рев командира штурмовой роты, перекрывающий грохот тяжелой артиллерии. Подполковник Бородин от неожиданности покачнулся, отступив на шаг, а его адъютант за дверью выронил карандаш.
— В сорок первом под Волоколамском вы тоже в каждом овраге диверсантов искали! — Крид навис над столом, и его светлые глаза горели бешеным пламенем. — Пока сибирские полки насмерть в снегу лежали, вы в тылу ловили тех, кто громко плакал! Ты кого сейчас пугать вздумал? Платонова? Который под Кенигсбергом доты зубами рвал? Или Громова, у которого в теле три немецких осколка до сих пор гуляют⁈
Майор ткнул тяжелым пальцем прямо в лицо опешившему Бородину:
— Ты заберешь это дело, закроешь в сейф, арестуешь двадцать ни в чем не повинных врачей для красивого отчета товарищу Сталину. А этот зверь завтра ночью выйдет на охоту снова! Он перережет горло очередной девчонке прямо у стен Кремля, и кровь ее будет на твоих чистеньких манжетах! Я тебе этого сделать не позволю, подполковник. Слишком много чести.
Крид повернулся к государственному советнику Мальцеву:
— Семен Романович. Вы меня знаете десять лет. С сорок первого года, с обороны Москвы. Я пустых слов на ветер не бросаю. Группа Платонова работает под моей личной командой и под мою персональную ответственность. Срок — сорок часов. Если через сорок часов труп душегуба или он сам в наручниках не будет стоять перед вашим столом — снимете с меня погоны и лично подпишете ордер на мой арест. Но дело останется в МУРе.
В огромном кабинете повисла мертвая, оцепеневшая тишина. Слышно было лишь, как за окном тяжело шумит снегоуборочная машина на Кузнецком.
Старый прокурор Мальцев долго, не моргая, смотрел на неподвижного, каменного Крида. Затем перевел взгляд на папку Шестаковой, на сжатые кулаки Платонова и, наконец, на застывшего с перекошенным лицом Бородина.
Старик медленно снял очки, протер их краем бархатной салфетки и положил ладонь на дело МУРа.
— Постановление Особого совещания составлено с процессуальными нарушениями, — сухо, скрипучим старческим голосом произнес Мальцев. — Санкцию прокурора города на изъятие материалов я не давал. И не дам. Производство остается за Московским уголовным розыском и районной прокуратурой.
Прокурор поднял тяжелый взгляд на подполковника госбезопасности:
— Товарищ Бородин, ваше присутствие здесь более не требуется. Ступайте на Лубянку и доложите своему руководству: закон в городе Москве действует для всех одинаково. Честь имею.
Бородин побледнел так, что стал похож на покойника. Желваки на его висках бешено задергались. Чекист молча сгреб со стола свой опечатанный пакет, круто развернулся на начищенных каблуках и, не прощаясь, вылетел из кабинета, с грохотом захлопнув за собой дубовую дверь. Следом за ним мышью выскользнул перепуганный адъютант.
Мальцев тяжело вздохнул, пододвинул к себе остывший чай и посмотрел на сыщиков поверх очков:
— Сорок часов, Виктор Иванович. Ни минутой больше. Если этот зверь положит еще одну душу — я вас спасти уже не смогу. Ни тебя, ни Платонова, ни Веру. Ступайте.
Когда они спустились на заснеженный Кузнецкий Мост, Грач с упоением затянулся папиросой, выпустив в морозное небо целое облако сизого дыма:
— Ну, майор… Ну, батя… Я думал, чекист прямо там, у Вышинского под носом, инфаркт словит. Удар по столу — и вся Лубянка строем пошла до самого кремлевского проезда!
— Рано радуешься, капитан, — глухо осадил его Крид, запахивая шинель. — Мальцев дал нам время, но Бородин этой оплеухи не забудет. Они выставят за нами наружку. С этой секунды у вас нет права даже на перекур. Платонов!
— Я, товарищ майор, — отозвался Алексей.
— Бери девчонку, бери Грача — и выворачивайте Знаменку наизнанку. Найдите мне этого закройщика. Живым или мертвым. Шагом марш!

В промерзшем нутре служебного «газика» стоял такой трескучий колотун, что пар изо рта оседал на брезентовом верхе колючим белым инеем. Сержант за рулем старательно крутил баранку, выбираясь из забитого сугробами переулка к Неглинной, а на заднем сиденье царила гробовая, тяжелая тишина.
Костя Громов дышал в шерстяные варежки, с наслаждением вспоминая недавний грохот майорского кулака по прокурорскому дубу:
— Нет, вы как хотите, граждане юристы, а Крид у нас — чистый танк КВ-1. Прет по целине, башней не крутит, стволом дорогу расчищает. Видали, как подполковник этот важный с лица сбледнул? Будто его не чаем напоили, а стакан теплой касторки в глотку опрокинули. Только вот скажи мне на милость, Леха, куда мы теперь путь держим? На Знаменку? В особняк к светилу медицины стучаться? Здравствуйте, мол, Арнольд Моисеевич, покажите ваши золотые ручки, не пахнет ли от них карболкой и девичьими слезами? Он же нас с порога прогонит веником, да еще комендантский патруль вызовет.
— Не вызовет, — отозвался Алексей, глядя на проплывающие мимо витрины ЦУМа, заклеенные крест-накрест бумажными полосами от давней привычки к светомаскировке. — Но и в дом нас никто запросто так не пустит. Особняк ведомственный, охрана совминовская. Чтобы туда с обыском сунуться, нужна улика покрепче одной пары ножниц с завода. Нужен факт задержания с поличным.
— А где ты это поточное производство поймаешь? — сердито буркнул капитан, разминая затекшую в гипсе ногу. — Москва — не деревня на пять дворов. Этот упырь может неделю сидеть в своем кабинете, листать немецкие анатомические атласы и кушать бутерброды с паюсной икрой, пока у нас сорок часов не сгорят до тла.
— Он не станет ждать неделю, — внезапно нарушила молчание Вера Шестакова.
Девушка сидела рядом с Платоновым, плотно запахнув воротник пальто, и щеки ее пылали лихорадочным румянцем. Взгляд следовательницы был устремлен прямо перед собой, в мутное, заиндевевшее стекло перегородки.
— Он сорвался в Сокольниках, — заговорила Вера, и в ее голосе звенела упрямая, математически выверенная логика. — Нападение на Катю Лаврову сорвалось из-за собаки. Зверь остался голодным. Ритуал сломан: пара не собрана, волосы не срезаны, тело не уложено. Для такого больного рассудка незавершенное действие — это мука, зуд, который невозможно заглушить никакими таблетками. Он выйдет на улицу сегодня же. Самое позднее — завтра вечером.
— Выйдет-то выйдет, — развел руками Грач. — Да только к какому забору нам бежать? К филиалу на Пушкинской? К училищу? Или на Шаболовку, караулить всех балерин разом? Нас трое калек на весь город!
— Бежать никуда не нужно, — Вера повернулась к Алексею, и в ее глазах вспыхнул такой решительный, отчаянный огонь, что опер мгновенно напрягся. — Нужно заставить его прийти туда, где мы будем его ждать. Нужна приманка. Подсадная утка.
Алексей медленно повернул голову, прищурившись:
— Что ты задумала, Вера?
— То, что подсказал ваш собственный психологический профиль, старший лейтенант, — отчеканила она, стараясь говорить сухо и по-деловому, хотя пальцы ее судорожно сжали кожаную папку на коленях. — Убийце нужна хрупкая девушка, возвращающаяся в сумерках с репетиции в одиночестве. Он высматривает их в тихих переулках у Большого. Я сниму форменный жакет, надену шелковый платок, легкое ратиновое пальто. Возьму холщовый мешок с пуантами — в бутафорском цехе достать не проблема. В половине одиннадцатого вечера, когда закончится оркестровый прогон, я выйду из служебного подъезда в Копьевском и пойду пешком в сторону Кузнецкого Моста, через неосвещенный сквер. Вы с Громовым пойдете следом в тридцати шагах.
В салоне «газика» повисла такая тишина, что стало слышно, как стрекочет тросик спидометра на приборной панели.
Громов ошарашенно вытаращил здоровый глаз, открыл было рот, чтобы привычно съязвить, но, наткнувшись на железный взгляд следовательницы, лишь крякнул и втянул голову в воротник.
Платонов молчал секунд пять. Его лицо постепенно каменело, а свежий шрам на виске налился нехорошей, багровой синевой.
— С ума сошла? — негромко, но с такой ледяной яростью спросил сыщик, что сидевший за рулем сержант испуганно скосил глаза в зеркальце заднего вида. — Ты хоть понимаешь, что несешь, юрист второго класса?
— Я несу вполне разумное тактическое предложение! — вскинулась Вера, и румянец на ее щеках вспыхнул еще ярче. — Это единственный способ взять его за руку до того, как истечет срок Крида!
— Это не тактическое предложение, это идиотизм чистой воды! — взорвался Алексей, наплевав на всю субординацию и близость постороннего водителя. — Ты кем себя возомнила, Шестакова? Бессмертной комсомолкой из кинокартины? Ты хоть раз видела, с какой скоростью человек накидывает шелковую жилу на горло⁈ Ты видела борозду на шее Лавровой? Там счет идет не на секунды — на доли секунды! Один перехват каротидного синуса, и ты валишься в сугроб с параличом дыхания! А если я оступлюсь на льду? Если Костя застрянет за афишной тумбой? Если этот мясник полоснет тебя скальпелем по сонной артерии еще до того, как мы успеем выдернуть наганы из кобур⁈
— Не смейте кричать на меня, Платонов! — Вера подалась вперед, почти касаясь его лица, ее темные глаза метали настоящие молнии. — Я не кисейная барышня и не ваша подопечная! Я офицер юстиции! На фронте девчонки под пулеметы ползали раненых таскать, а вы мне тут лекции читаете про опасность! Если потребуется рискнуть жизнью, чтобы спасти других — я рискну, и вашего разрешения спрашивать не собираюсь!
— Да плевать мне на твои погоны юстиции! — рявкнул Алексей, и кулак его с грохотом впечатался в дерматиновую спинку переднего сиденья. — Ты на передовой не была, пороха не нюхала и не знаешь, как быстро живой человек превращается в кусок стылого мяса на снегу! Тебе славы захотелось? Решила доказать Дронову с Бородиным, какая ты отважная прокурорская дочка⁈ Так вот, заруби себе на носу: пока я руковожу оперативной группой, никаких баб под нож я подставлять не позволю! Ни тебя, ни Майю, ни кого бы то ни было еще!
При упоминании имени балерины Вера словно наткнулась на невидимую стену. Ее взгляд мгновенно изменился: гневная вспышка уступила место горькой, ядовитой насмешке, от которой повеяло холодом сильнее, чем из открытой форточки.
— Ах, вот оно что… — тихо, с расстановкой произнесла следовательница, откинувшись на спинку сиденья и сложив руки на груди. — Майя. Значит, дело все-таки в ней? Вы так трогательно опекаете эту барышню, старший лейтенант. Глаз с нее не спускаете, за ручку держите в коридоре, вздыхаете у колонн. Боитесь, что ваша муза пострадает? А на меня, выходит, можно орать, как на нерадивого штрафника?
— Ты дура, Вера, — устало выдохнул Платонов, отворачиваясь к окну и чувствуя, как внутри все горит от глупой, бессильной досады. — Круглая, упрямая дура с красным дипломом.
— Полегче на поворотах, товарищ старший лейтенант, — ледяным тоном отчеканила Шестакова, глядя строго перед собой. — Я вам не подружка по танцплощадке. Соблюдайте субординацию. Машина направляется на Петровку. Вы с капитаном Громовым свободны до вечера. А оперативный план я составлю сама и лично передам майору Криду. Водитель, прибавьте ходу!
— Ну дела-а… — протянул сзади Грач, прикрывая ладонью распухший нос и стараясь сделаться как можно меньше. — Вот это оперативное совещание, вот это я понимаю. С огоньком, с душой. Вы бы еще гранату между собой бросили, для полного взаимопонимания сторон.
Машина затормозила у въездных ворот Петровки, взвизгнув тормозами на укатанном льду. Вера Николаевна, не дожидаясь, пока Алексей откроет ей дверь, сама толкнула тугую створку, выскочила на мороз и быстрым, чеканным шагом пошла через внутренний двор к подъезду следственной части. Полы ее пальто сердито развевались на ветру, а пуховый платок сбился набок, открывая упрямо вздернутый подбородок.
Костя вылез следом, поскрипывая снегом под подбитыми сапогами, подошел к Платонову и протянул ему помятую пачку «Беломора»:
— На, закури, командир. А то у тебя пар из ушей валит гуще, чем из радиатора.
Алексей машинально взял папиросу, чиркнул спичкой о коробок и жадно затянулся горьким дымом. Пальцы едва заметно подрагивали — не от холода, а от того бешеного, первобытного страха за эту упрямую девчонку, который накрыл его в машине с головой. Он ведь знал, черт возьми, прекрасно знал по своей прошлой оперской жизни: когда сыщики начинают играть с серийным волком в кошки-мышки на живца, живец почти всегда расплачивается собственной шкурой.
— Зря ты так на нее взъелся, Леха, — негромко заметил Грач, пуская струю дыма в серое небо. — Девчонка-то правильная. Гордая, породистая, за дело душой болеет. Другая бы сидела в кабинете, бумажки строчила да чай с повидлом пила, пока мужики под пулями ползают. А эта — сама в петлю лезет, лишь бы гада остановить. Характер, понимаешь. Фронтовой замес, хоть и в тылу росла.
— От этого характера, Костя, на кладбище холмики быстро растут, — хрипло отозвался Платонов, гася окурок о подножку грузовика. — Если Крид этот план утвердит — я сам рядом с ней пойду, хоть в женском платье, хоть в сугробе на брюхе поползу. Но одну ее в сквер не пущу.
— Ладно, остынь, — капитан хлопнул напарника по плечу. — Крид не дурак, он Шестакову тоже бережет, старик Мальцев за нее голову оторвет. До вечера время есть. Ты чего сейчас делать думаешь?
Платонов посмотрел на тяжелые свинцовые часы на башне управления. Стрелки подбирались к четырем дня.
— В театр поеду, — бросил он, натягивая перчатки. — На дневной прогон. Майя говорила, у них сегодня генеральная репетиция до темна. Надо лично убедиться, что девчонка под замком сидит и носа на улицу не высовывает. А ты дуй в дежурку, Костя, потряси ребят Тарасова насчет машины профессора Заславского. Узнай номер его персонального ЗИСа и гараж приписки.
— Сделаем, командир, — подмигнул Грач. — Только ты там, в театре, сильно-то балетом не увлекайся. А то Верочка узнает — точно в следующий раз из нагана шмальнет, без всякого прокурорского надзора.
Алексей лишь криво усмехнулся в ответ, поднял воротник шинели и зашагал со двора в сторону Столешникова переулка, чувствуя, как тревожная петля времени неумолимо сжимается вокруг них троих.

Глава 13

В Копьевском переулке уже сгустились синие московские сумерки, когда тяжелая дверь служебного входа вновь впустила старшего лейтенанта в теплое чрево театра. Старик-вахтер на этот раз спорить не стал: лишь молча поднял подслеповатые глаза от раскрытой подшивки «Вечерней Москвы», приметил хмурую складку на переносице Платонова и молча пододвинул через окошко деревянную фанерку с выжженным номером ключа.
Внутренние коридоры Большого к вечеру притихли, словно гигантский улей, уставший от дневного гула. Плотницкие мастерские затихли, монтёры разошлись по пивным, и лишь из глубины главного здания доносился тонкий, щемящий сердце звук.
Алексей поднялся по узкой винтовой лестнице к боковым кулисам и осторожно приоткрыл тяжелую суконную портьеру, пахнущую вековой пылью и нафталином.
Огромный зрительный зал тонул в густой, бархатной тьме. Золоченые ярусы лож, лепные купидоны и партер казались пустыми глазницами гигантского корабля, застывшего на вечной стоянке. Главная хрустальная люстра дремала под куполом, укрытая холщовым чехлом, и единственным островком жизни во всем этом циклопическом пространстве оставалась сцена, залитая бледным лучом одинокого дежурного софита.
Оркестровой ямы не было слышно. У самой рампы, примостившись на венском стуле возле пюпитра с керосиновой лампой, сидел сухонький седой скрипач в поношенном вязаном жилете. Старик склонил голову к грифу, закрыв глаза, и вел смычок с такой отрешенной, пронзительной грустью, что морозная городская суета с ее погонями, протоколами и злыми прокурорскими спорами мгновенно осыпалась за порогом, словно прошлогодний пепел.
А в центре светового круга танцевала Майя.
Она двигалась почти беззвучно, едва касаясь потертых досок сцены носками пуантов. На ней было простое темное репетиционное трико с открытыми худыми плечами, а поверх бедер полоскалась короткая марлевая юбка-шопенка. Никакого парадного блеска, никаких аплодисментов и нарядной публики — только бесконечный, изнуряющий труд на грани человеческих жил. Девушка замирала в арабеске, вытягиваясь в струну, на секунду казалась невесомым стеблем, готовым переломиться от дыхания зала, и снова уходила в мягкое, тягучее вращение под плачущий вздох скрипичной струны.
Алексей замер в тени портала, боясь шелохнуться и скрипнуть половицей под кованым каблуком.
Сыщика вдруг пронзило странное, совершенно не свойственное советскому милиционеру чувство. Там, в сырых снегах Сокольников и на обледенелых скамейках Нескучного сада, лежали мертвые тела, сведенные судорогами удушья, а здесь живой человек превращал эту же самую плоть в чистый, летящий дух. И от понимания того, насколько эта хрупкая красота беззащитна перед тяжелой рукой с шелковой жилой, у старлея перехватило горло.
Скрипач снял смычок с вибрирующей струны, издав долгий, затухающий аккорд, и устало опустил инструмент на колени:
— Довольно на сегодня, Майечка. Ножка у вас все еще не до конца держит приземление во втором такте. Берегите связку, милая, до премьеры десять дней, а сцена халтуры не прощает.
Девушка тяжело опустилась на пятки, уронила руки вдоль тела и шумно, прерывисто выдохнула. Ее грудь под тонкой тканью судорожно вздымалась, мокрая прядь темных волос прилипла к бледной щеке, а на лбу блестели крупные бисерины пота.
— Спасибо, Федор Ильич, — слабым, сорванным голосом отозвалась она, смахивая пот тыльной стороной ладони. — Завтра в десять я буду у станка.
Старик защелкнул футляр скрипки, шаркая стоптанными штиблетами, побрел к выходу в оркестровую яму, а Майя накинула на озябшие плечи толстую шерстяную шаль и медленно пошла к кулисам, чуть приволакивая правую ногу.
Алексей шагнул из полумрака навстречу.
— Не бережете вы себя, гражданка балерина, — негромко, с теплой хрипотцой в голосе произнес опер.
Майя вздрогнула, резко вскинула голову, но, узнав высокую фигуру в темно-серой шинели, выдохнула с таким искренним детским облегчением, что лицо ее мгновенно осветилось слабой, усталой улыбкой:
— Алексей… Вы меня напугали. Я думала, сторож пришел свет гасить. Давно вы там стоите?
— Минут двадцать, — сыщик подошел ближе, естественным жестом перехватив из ее тонких, дрожащих пальцев холщовый мешок с балетными туфлями. — Наблюдал за процессом перевоспитания человеческой природы при помощи деревянного смычка. Здорово у вас получается, Майя. Будто гравитации вовсе не существует в радиусе пяти метров от рампы.
— Существует, еще как существует, — вздохнула девушка, беря его под руку и направляясь по узкому служебному проходу в сторону артистических уборных. Она оперлась на Алексея всем своим легким телом, и сыщик почувствовал, как мелко вздрагивают ее плечи под толстой пряжей. — Нога ноет так, словно туда раскаленную спицу загнали. На прыжках еще ничего, по инерции взлетаешь, а вот опускаться на паркет — сущая пытка.
Они подошли к небольшой филенчатой двери с медной цифрой «14». В этой тесной гримерке, пропахшей пудрой, театральным клеем для усов и свежей типографской краской афиш, Майя делила гримировальный столик с еще двумя танцовщицами кордебалета. Сейчас комната пустовала: соседки давно убежали на трамвай, оставив на крючках пустые вешалки да пару выцветших шелковых косынок.
Алексей прикрыл за собой дверь, пододвинул девушке деревянный стул со спинкой и присел на краешек соседнего стола, расстегнув ворот шинели:
— Я ведь предупреждал вас сегодня утром, Майя. Просил сидеть в гримерке и не задерживаться допоздна одной. По городу патрули ходят, обстановка нервная, а вы тут в пустом зале до полуночи скрипачей мучаете.
Майя опустилась на стул, стянула с ног войлочные чуни и принялась медленно, через силу разматывать шелковые ленты пуантов. Пальцы ее сбились в кровь, кожа на подъеме стопы воспалилась, налившись нехорошей пунцовой краснотой.
— Нельзя сидеть сложа руки, когда решается судьба, — тихо заговорила она, не поднимая глаз. — Липкин намекнул, что если я сорву второй акт «Спящей», меня снимут со ставки солистки и вернут в четвертую линию. А в четвертой линии люди годами стоят у задника, пока колени не сотрешь в песок. Да и в тишине оставаться одной… страшнее, Алексей. На сцене хотя бы музыка звучит, голова занята счетом тактов, а стоит зайти сюда — и мороз по коже дерет.
Сыщик нахмурился, уловив в ее тоне не просто обычную женскую тревогу перед ночными улицами, а глубокий, въевшийся под кожу страх:
— Что происходит, Майя? В театре опять что-то стряслось?
Девушка замерла с развязанной лентой в руках. Она подняла на Платонова глаза, в которых плескалась такая безнадежная, тоскливая растерянность, что Алексей невольно подался вперед, положив широкую ладонь на ее узкое запястье.
— Это началось еще в сентябре, — прошептала балерина, нервно оглянувшись на темное зеркало трюмо, в котором отражались полосы света из коридора. — Сначала я думала, что это просто дурацкая шутка кого-то из оркестрантов или поклонников из первого ряда. Цветы приносят часто, это привычно. Но потом… потом стали появляться эти вещи.
— Какие вещи? — резко спросил старлей.
Майя медленно поднялась, подошла к узкому фанерному шкафчику для личных вещей, достала снизу плоскую жестяную коробку из-под ленинградского монпансье и опустила ее на стеклянную столешницу гримировального стола.
Крышка поддалась с глухим жестяным скрипом.
Внутри коробки, на сложенной в несколько слоев пожелтевшей папиросной бумаге, лежали три предмета.
Первыми бросились в глаза розы. Это были не свежие садовые цветы, которые дарят после триумфального финала, и даже не увядшие бутоны из цветочного ларька у метро. Это были идеально, с аптекарской тщательностью мумифицированные цветки темно-бордовой розы. Их лепестки почернели, сделавшись похожими на ломкий сухой пергамент, но сама форма бутона оставалась безупречной, словно заспиртованный анатомический препарат в анатомическом театре. От коробки явственно потянуло тонким, приторно-сладким запахом формалина, сухой лаванды и… карболового мыла.
Того самого горького мыла, о котором несколько часов назад хрипела спасенная Катя Лаврова в санитарном фургоне.
А рядом с бутонами лежали две сложенные вдвое карточки из плотного белого бристольского картона с золотым обрезом по краям — старые дореволюционные почтовые бланки, которые не продавались в советских киосках «Союзпечати» уже добрых три десятка лет.
У Платонова внутри все словно оборвалось, рухнув в ледяную бездну. Охотничий инстинкт, дремавший под спудом усталости, мгновенно вздыбился на дыбы, прогнав остатки сна.
— Кто это принес? — сыщик заставил свой голос звучать максимально ровно, хотя в висках уже тяжело, набатно стучала кровь.
— Я не знаю, — Майя судорожно обхватила себя руками за плечи, словно пытаясь согреться. — Первая роза лежала прямо на моем стуле перед зеркалом две недели назад, после вечернего «Лебединого». Записка была приколота английской булавкой прямо к бутону. Вторая появилась в прошлую пятницу… в тот самый день, когда в Нескучном саду нашли бедную Нину. А третью… третью уборщица нашла на пороге гримерки сегодня в обед, завернутой в кусок черного шелка.
Алексей достал из кармана чистый носовой платок, бережно, стараясь не оставить собственных отпечатков пальцев, развернул верхнюю карточку и поднес ее к свету настольной лампы.
На плотном картоне ровными, каллиграфически выверенными строчками лежал текст, выведенный фиолетовыми чернилами. Но поразило сыщика даже не содержание, а сам почерк.
Каждая буква стояла отдельно от другой, выписанная с аристократической, холодной надменностью: широкие витиеватые заглавные с длинными петлями, четкий, математический нажим на вертикальных штрихах и характерные дореволюционные завитки над твердыми согласными, выдававшие человека, чью руку ставили еще в царских классических гимназиях до семнадцатого года.
Строчки гласили:
«Живая плоть подвержена тлену и слабости, милое дитя. Она устает, ошибается в фуэте и вянет от мирской суеты. Но истинное совершенство не знает старости, когда над ним опускается вечный покой. Скоро ваша партия будет завершена, и вы навсегда останетесь бессмертной в моем саду совершенных муз. До скорой встречи на последнем акте».
Подписи не было. Лишь в правом нижнем углу стоял крошечный, нарисованный от руки значок — стилизованное изображение хирургического скальпеля, перекрещенного с тонкой шелковой лентой.
В гримерке стало так тихо, что слышно было, как за стеной капает вода в умывальнике.
Майя смотрела на лицо Алексея с нарастающим ужасом, читая в его застывших серых глазах то, во что сама боялась поверить до конца:
— Алексей… Скажите мне правду. Это он, да? Тот самый человек, который убил Ниночку и девочку у монастыря? Он выбрал меня?
Платонов медленно сложил карточку обратно в платок, убрал ее во внутренний карман шинели рядом с удостоверением и посмотрел девушке прямо в глаза. Врать ей сейчас, сыпать дежурными милицейскими успокоениями про «бдительность органов» и «случайные совпадения» было бы предательством.
— Да, Майя, — твердо, глядя ей в зрачки, произнес старлей. — Это он. И вы — его следующая цель.
Балерина покачнулась, судорожно вздохнула и бессильно опустилась обратно на стул, закрыв лицо тонкими ладонями. Пальцы ее мелко дрожали, сквозь сомкнутые ресницы пробились беззвучные, горькие слезы.
Алексей подошел к ней вплотную, опустился на одно колено и осторожно, но крепко сжал ее озябшие плечи:
— Послушайте меня, Майя. Послушайте очень внимательно. Пока я жив, этот упырь к вам на пушечный выстрел не подойдет. Ни один волос с вашей головы не упадет, слышите меня? Но для этого вы должны сделать ровно то, что я скажу. Никаких репетиций до утра. Никаких прогулок по городу. Сейчас вы переодеваетесь, мы садимся в машину, я отвожу вас на Покровку, в мою квартиру. Там тихо, во дворе дежурит армейский пост комендатуры, дверь обита железом. Вы останетесь там под охраной, пока мы не возьмем этого профессора за жабры.
Майя медленно отняла руки от лица, посмотрев на сыщика сквозь мокрые ресницы с такой бесконечной, щемящей нежностью и надеждой, что у Платонова дрогнуло сердце:
— Я верю вам, Алексей. Я сделаю все, как вы скажете.
— Вот и умница, — опер поднялся, поправил портупею и бросил взгляд на жестяную коробку с черными розами.
В голове сыщика уже складывался новый, железный пасьянс. Зверь допустил вторую, фатальную ошибку: он оставил образцы своего подлинного почерка и старинную бристольскую бумагу из личных запасов.
Теперь у них был не просто абстрактный психологический профиль. У них был документ, написанный рукой убийцы. И Вера Шестакова с ее въедливым прокурорским умом и знанием дореволюционной номенклатуры должна была увидеть эти завитки немедленно.
Время сжималось в тугую пружину: на часах было без четверти десять вечера, и до конца срока, отпущенного майором Кридом, оставалось чуть больше тридцати часов.

Скрипучая деревянная лестница старого доходного дома в Малом Казенном переулке отозвалась на каждый шаг стоном промерзших половиц. В подъезде густо пахло печным угаром, кошачьей мочой и сырыми дровами, сваленными под лестничным маршем, но за толстыми кирпичными стенами буран казался далеким и почти ненастоящим.
Алексей поднялся на второй этаж, придерживая Майю за локоть. Девушка шла словно во сне, покорно переставляя ноги в тяжелых войлочных чунях и вздрагивая от каждого ночного шороха за запертыми дверями коммунальных квартир.
Железная задвижка на массивной двери платоновской каморки щелкнула туго. Старлей пропустил балерину внутрь, запер замок на два оборота, накинул кованую цепочку и только тогда позволил себе шумно выдохнуть, стянув с головы промерзшую фуражку.
В комнате стоял привычный, въевшийся в известку дух льняного масла, скипидара и старых газет. На мольберте у окна темнел силуэт недописанного московского заката, а из чугунной пасти голландской печи еще тянуло слабым, дремотным теплом дневной топки.
— Проходите к печке, Майя, — негромко произнес сыщик, помогая ей снять промокшее шерстяное пальто и заботливо усаживая на узкую железную койку с панцирной сеткой. — Здесь вас никто не достанет. Внизу у ворот сидит комендантский наряд, во дворе две собаки, а окно выходит в глухой колодец, куда без лестницы и кошка не запрыгнет.
Майя опустилась на матрас, зябко поджав ноги и обхватив колени тончайшими, исхудавшими руками. В полумраке комнаты ее глаза казались огромными черными провалами на белом фарфоровом лице. Девушка медленно оглядела скромное холостяцкое жилище опера: казенный сундук с облупившейся зеленой краской, этажерку с засаленными учебниками криминалистики и стопку загрунтованного картона.
— Вы художник, Алексей? — тихо, с робким удивлением спросила она, кивнув на силуэт мольберта.
— Балуюсь иногда, чтобы руки после фронта не дубели, — сыщик чиркнул спичкой о коробок, зажег фитиль настольной керосинки и прикрутил пламя до мягкого янтарного круга. — Чайник сейчас на плитку поставлю, согреетесь. Хлеб в буфете свежий, сахар пиленый есть.
— Спасибо… — балерина слабо улыбнулась уголками губ, но тут же опустила голову, и плечи ее снова мелко задрожали. — Мне все кажется, что если я закрою глаза, скрипка смолкнет, и в темноте опять раздастся этот мягкий, шуршащий шаг…
Платонов подошел вплотную, накинул ей на плечи свою суконную армейскую шинель, пахнущую порохом, табаком и морозным ветром, и аккуратно подоткнул полы:
— Не смолкнет. Спите, Майя. Просто спите. Я вернусь к утру, и клянусь вам, этот кошмар скоро закончится. Ключ снаружи поворачивать не буду, чтобы в случае чего могли выйти в коридор к соседке, тете Паше. Но пока я не постучу условным стуком — три раза подряд и два коротких — дверь никому не открывать. Даже если председатель райсовета с оркестром заявится. Понятно?
Она молча, послушно кивнула, кутаясь в тяжелое солдатское сукно, словно в спасительную броню.
Спустившись во двор, Алексей задержался у караулки, сунул дежурному сержанту полпачки папирос и строго наказал не спускать глаз со второго этажа. Затем поднял воротник, шагнул в колючую круговерть метели и быстрым, пружинистым шагом направился в сторону Петровки.
В правом кармане кителя лежала завернутая в чистый платок жестяная коробка из-под монпансье с засушенными черными бутонами и открытками. Находка жгла ребра почище раскаленного железа.
В четвертом кабинете следственной части на Петровке, вопреки позднему часу, горел яркий свет.
Когда Платонов переступил порог, стряхивая снег с плеч, картина внутри предстала перед ним почти семейная, если бы не висевшая в воздухе густая, наэлектризованная тревога. За столом под зеленой лампой сидела Вера Шестакова. Она уже сняла форменный китель, оставшись в строгой шерстяной жилетке поверх белой сорочки. Темные волосы были стянуты на затылке простой эбонитовой заколкой, а перед девушкой высилась внушительная стопка процессуальных бланков. Лицо следовательницы выражало ледяное, оскорбленное спокойствие человека, которому нанесли глубокую обиду, но служебный долг заставляет терпеть присутствие обидчика.
В углу у буржуйки дремал Грач, привалившись затылком к выбеленной стене и посапывая сквозь пластырь на разбитом носу. На коленях капитана лежал зачехленный карабин.
При звуке открывшейся двери Вера даже не подняла головы, лишь сухо, одними губами процедила:
— Старший лейтенант Платонов. Надеюсь, ваша подопечная пристроена с должным комфортом и безопасности ее величества солистки ничто не угрожает?
Алексей прошел к столу, снял перчатки и молча, без лишних предисловий опустил перед следовательницей жестяную коробку, раскрыв ее одним щелчком.
— Кончай язвить, Вера Николаевна. Дело есть.
Запах формалина, сухой лаванды и едкого карболового мыла мгновенно перебил табачный чад кабинета.
Грач от этого запаха вздрогнул, захлопал ресницами и мгновенно сбросил сонливость, уставившись на стол единственным здоровым глазом:
— Это еще откуда покойницкой потянуло? Леха, ты чего в морг заглядывал по дороге?
Шестакова осеклась на полуслове. Ее холодная ирония испарилась в долю секунды, уступив место въедливому профессиональному чутью. Девушка взяла со стола пинцет с тонкими браншами, осторожно подцепила засушенный черный бутон и поднесла его к свету настольной лампы.
— Мумификация… — прошептала Вера, и на щеках ее проступила смертная бледность. — Сухая фиксация в парах формальдегида с последующим дублением в карболке. Так обрабатывают анатомические препараты для музейных коллекций медицинских кафедр. Откуда это у вас, Платонов?
— Из гримерки Майи, — Алексей осторожно вынул из коробки сложенные пополам открытки из плотного картона с золотым обрезом и положил их на чистый лист промокашки. — Ей присылали это трижды. Первая роза легла на стул в день убийства Нины Розановой. Вторая — в прошлую пятницу, перед Новодевичьим. Третья появилась сегодня днем. Зверь предупреждает ее. Он выбрал Майю своей финальной, главной партией.
Вера Николаевна медленно подняла глаза на старлея. В ее взгляде не осталось ни капли прежней обиды за дневную перепалку в машине — в нем читалось потрясение пополам с безоговорочным признанием правоты напарника. Если бы не Платонов, балерина сегодня ночью вполне могла оказаться на очередной парковой скамейке.
— Читайте, — тихо произнес Алексей, пододвигая карточки ближе к лампе.
Шестакова взяла из футляра тяжелую круглую лупу в медной оправе, склонилась над текстом, и ее дыхание замерло. Она вчитывалась в фиолетовые строчки медленно, словно пробуя на вкус каждую завитушку и каждый нажим стального пера.
— Невероятно… — заговорила девушка минут через пять, не отрывая взгляда от увеличительного стекла. Ее голос звучал отрешенно, почти благоговейно, как у археолога, нашедшего клинописную табличку древнего царства. — Поглядите на наклон букв, Платонов. Ровно семьдесят градусов, ни минутой больше, ни минутой меньше. В советской школе чистописания тридцатых годов такой угол не ставили, там писали с меньшим наклоном, округло, без разрывов между связками.
Вера повернула лупу, разглядывая заглавную букву «Ж» в первом слове:
— А теперь обратите внимание на петли. Широкие, каплевидные росчерки с уходом влево под нижнюю линейку строки. Так учили писать только в Санкт-Петербургском учебном округе в самом начале века. Это канонический академический шрифт гравера Сапожникова, утвержденный Министерством народного просвещения Российской империи в тысяча девятьсот девятом году для мужских классических гимназий. Причем не провинциальных, а столичных — Императорской Николаевской Царскосельской гимназии или знаменитой Пятой гимназии на Аларчином мосту.
— Чего-чего? — опешил Громов, вытягивая шею через стол. — Каких еще гимназий? Верочка, вы по этим закорючкам можете адрес конторы назвать, где его грамоте учили?
— Не адрес, Громов, а школу, — терпеливо, с профессорской дотошностью пояснила Шестакова, слегка оживившись. — Мой отец оканчивал Третью петербургскую гимназию в четырнадцатом году. У него в кабинете до сих пор лежат рукописные конспекты по анатомии. Рука ставилась годами: розгами по пальцам били, если перо давало кляксу или нажим на согласных выходил неравномерным. Посмотрите на букву «ять» — автор машинально делает длинную горизонтальную перекладину над гласными, хотя пишет по новой советской орфографии без твердых знаков на конце. Этот человек привык писать на дореволюционном бристольском картоне пером «Рондо» номер два. Ему сейчас не меньше пятидесяти двух — пятидесяти пяти лет. И детство его прошло в аристократическом Петербурге среди гувернанток и латинских штудий.
Платонов присел на край стола, скрестив руки на груди:
— А бумага, Вера? Что скажешь про открытки?
— Бристольский картон фабрики князя Палея, Петроград, тираж тринадцатого года, — уверенно отозвалась следовательница, проведя подушечкой пальца по тончайшему золоченому обрезу. — На просвет виден водяной знак: корона и латинские литеры. После революции такую бумагу не производили вовсе. Ее берегли старые профессора, хранили в полированных секретерах для особо торжественной личной переписки.
Она медленно отложила лупу, подняла на Алексея глубокий, потемневший взгляд и вывела четкую черту:
— Это не Штерн. Штерн родился и вырос в Одессе, учился в реальном училище на Ришельевской, там ставили совершенно другой, коммерческий почерк с округлыми связками. Это не Оболенский — тот до войны жил в Киеве и гимназий не оканчивал, шел через фельдшерские курсы. Это он, Платонов. Наш третий кандидат из картотеки Мосздрава.
— Профессор Заславский, — глухо припечатал Алексей. — Арнольд Моисеевич.
— Заславский родился в тысяча восемьсот девяносто шестом году в Петербурге, — Вера наизусть процитировала формуляр, который читала днем. — Отец — действительный статский советник, лейб-медик императорского двора. Сын окончил Первую Санкт-Петербургскую классическую гимназию с золотой медалью, затем с отличием завершил курс Императорской военно-медицинской академии в разгар Первой мировой. Вся его юность — это Мариинский театр, балетные сезоны Дягилева, анатомические театры Пирогова и запах петербургского тумана.
— Мать честная… — Грач даже папиросу изо рта выронил, благо та не успела разгореться. — Так вот откуда упырь черпает свое вдохновение! Он же в прошлом веке застрял, гад! Для него эти наши девочки — ожившие тени из царской ложи!
В этот момент дверь кабинета снова распахнулась, впустив клуб морозного пара.
На пороге возник запыхавшийся дежурный по управлению майор Тарасов, застегивая на ходу полушубок:
— Платонов! Громов! Вы еще здесь?
— Здесь, товарищ майор, — повернулся Алексей. — Чего стряслось?
— Пробивали мы гараж приписки персонального «ЗИС-110», закрепленного за профессором Заславским по линии Санупра Кремля, — старый опер вытер взмокший лоб вязаной рукавицей. — Шофер его, Мишка Воробьев, сегодня вечером в диспетчерскую путевку сдал. Говорит, профессор в девять вечера отпустил машину до утра. Сказал, что будет работать в кабинете дома на Знаменке над научной статьей по полевой хирургии. А сам, по словам домработницы, полчаса назад оделся в свое бобровое пальто, взял кожаный саквояж и пешком ушел в сторону центра. Сказал, что голова раскалывается, надо воздухом подышать перед сном.
В кабинете повисла мертвая, леденящая тишина.
Сыщики переглянулись. Время, отпущенное прокурором города Мальцевым и майором Кридом, таяло прямо на глазах, а хищник уже вышел на улицы, растворившись в метели с саквояжем в руках.
— На Знаменку, — Платонов первым сорвался с места, сдергивая шинель с вешалки и проверяя барабан нагана. — Он оставил дом пустым. Если мы хотим найти железные улики для санкции на арест светила — искать их нужно прямо сейчас, пока хозяин гуляет по сугробам.
— Я с вами, — Шестакова решительно защелкнула замок своей папки и потянулась к кобуре с маленьким «ТК». — Без надзора прокуратуры обыск превратится в самоуправство.
— По коням, орлы, — оскалился Грач, передергивая затвор карабина. — Ночь только начинается, и сдается мне, товарищу профессору сегодня придется сильно пожалеть о том, что он прогуливал уроки советского права.

Глава 14

Заснеженная Знаменка в два часа ночи казалась вымершей. Высокие сугробы, сгребенные дворницкими лопатами к цоколям старинных особняков, гасили звуки редких машин на улице Фрунзе. Метель почти улеглась, оставив в морозном воздухе лишь тонкую летучую взвесь, искрившуюся под редкими круглыми фонарями у перекрестка.
Служебный «газик» оставили в трехстах метрах, в темной подворотне Крестовоздвиженского переулка. Дальше шли пешком, прячась в глубоких тенях глухих каменных оград.
Особняк профессора Заславского прятался в глубине запущенного сада за высокой чугунной решеткой строгого ампирного рисунка. Двухэтажный дом с мезонином, тяжелыми коринфскими полуколоннами и лепным карнизом выглядел темным, слепым монолитом. Ни единого огонька в узких арочных окнах, только заиндевелые стекла тускло отражали синеву ночного неба. Лишь из высокой кирпичной трубы на скате крыши вилась едва заметная, почти прозрачная струйка дыма — в доме работала автономная печь или голландка.
Громов, припадая на ушибленную ногу, первым скользнул к чугунной калитке и тронул железное кольцо. Заперто на глухой внутренний засов.
— Через калитку не сунемся, там звонок выведен на дежурку комендатуры, — шепнул разведчик, выпуская клубы пара в поднятый воротник плаща. — Вон там, с левого фланга, за вязом забор просел. Я там в сорок четвертом пацаном за яблоками лазил, когда с госпиталя драпал. За мной, только ногами не шаркать, снег на дворе скрипучий, как генеральский сапог.
Они обогнули кирпичный угол и через брешь в кованых прутьях просочились в сад.
Сугробы здесь доходили до колен. Старые яблони и липы стояли в белых шапках, опустив узловатые ветви почти до самой земли. Под ногами хрустел наст, но Платонов ступал мягко, след в след за напарником, держа правую ладонь в глубоком кармане пальто на ребристой рукояти нагана.
Вера Шестакова шла третьей. Она дышала часто, мелко, придерживая полы драпового пальто обеими руками, и в каждом ее движении сквозило предельное внутреннее напряжение. На ступенях черного хода особняка, засыпанных свежим нетронутым снегом, следовательница остановилась, схватив Алексея за рукав шинели:
— Платонов, постойте… Вы отдаете себе отчет, что мы сейчас делаем?
— Отдаю, Вера Николаевна, — не оборачиваясь, тихо отозвался сыщик. — Мы входим в логово зверя.
— Это проникновение в жилище члена-корреспондента Академии наук без ордера на обыск и санкции прокурора города, — зашептала она, и в ее голосе прорезалась знакомая процессуальная паника. — Если внутри ничего нет, если Заславский вернется с прогулки и застанет нас с оружием в руках… это трибунал, Платонов. Десять лет без права переписки за бандитизм и служебный подлог. Крид нас не вытащит.
Алексей повернулся, мягко высвободил рукав и накрыл ее озябшие пальцы своей теплой ладонью:
— Ордер тебе выпишет тот, кто завтра утром найдет в сугробе еще один труп с отрезанной косой. Мы зашли слишком далеко, Вера. Если мы отступим сейчас из-за бумажки — кровь балерин навсегда останется на твоих погонах. Доверься мне.
Шестакова судорожно вздохнула, посмотрела в холодные, спокойные глаза старлея и медленно опустила руку:
— Господи, помоги нам… Ломайте, Громов.
Костя дважды просить себя не заставил. Выудив из нагрудного кармана две тонкие стальные спицы от трофейного немецкого велосипеда, капитан присел на корточки перед массивной дубовой дверью черного хода. Сухо щелкнул металл, в замочной скважине что-то скрипнуло, провернулось с влажным масляным вздохом, и тяжелая створка бесшумно отошла внутрь, обдав сыщиков запахом политуры, лежалых книг и сырого подвального холода.
Внутри особняка стояла мертвая, неестественная тишина, нарушаемая лишь размеренным, низким боем напольных часов откуда-то из глубины анфилады комнат.
Платонов включил переносной фонарь, прикрыв линзу шерстяным шарфом, чтобы оставить лишь узкий, тусклый луч света. Они оказались в просторной людской, переходившей в лабиринт коридоров первого этажа. Особняк дышал застывшим, законсервированным дореволюционным великолепием. Высокие лепные потолки с потемневшей позолотой, наборный дубовый паркет, глухие дубовые двери с бронзовыми ручками в виде львиных морд. На стенах темнели масляные полотна в тяжелых багетах — суровые портреты медиков в мундирах с андреевскими лентами, гравюры с латинскими подписями и анатомические таблицы середины прошлого века.
Никакого признака советского быта. Ни радиоточки, ни переходящих вымпелов, ни портретов вождей. Здесь застыл петроградский тысяча девятьсот тринадцатый год, бережно укрытый толстыми стенами от революций, войн и пятилеток.
— Гляди-ка, хоромы барские, — прошептал Грач, озираясь по сторонам и сжимая карабин наперевес. — Тут полк пехоты расквартировать можно, а он один в этих потемках бродит. Чистый Кощей над своим золотом.
— Тихо, — Алексей остановился в центре узкого коридора, ведущего под парадную мраморную лестницу.
Оперское чутье, обостренное до звериного предела, уловило нечто чужеродное в общем аромате старого барского дома. Сквозь запах сухой лаванды и политуры отчетливо пробивалась едкая, химическая нота. Кисловатый дух уксусной кислоты, тяжелый привкус гипосульфита натрия и все та же проклятая, въедливая карболка.
Сквозняк тянул снизу. Из-под низкой кованой двери, замаскированной под фальшивую дубовую панель в нише под лестницей, веяло могильным холодом.
Платонов подошел вплотную, посветил на косяк. Никакого висячего замка здесь не было — лишь аккуратная латунная защелка цейсовского производства. Опер осторожно нажал на металл, толкнул створку плечом и замер.
Вниз, в черное чрево глубокого подвала, уходили крутые каменные ступени из шершавого гранита.
— В подземелье полезем? — Громов нервно сглотнул, прислушиваясь к темноте. — Не нравится мне эта дыра, Леха. Из нее как из склепа тянет.
— Именно туда, — твердо отозвался Платонов. — Приготовьте оружие. И смотрите под ноги.
Они спустились по скользким ступеням в полукруглый сводчатый подвал старинной купеческой кладки. Толстые кирпичные стены, побеленные когда-то известью, сочились ледяной влагой. Но сырости здесь не было — по углам стояли чугунные электрические радиаторы, мерно гудевшие под напряжением, а в центре помещения высился длинный секционный стол, застеленный цинковыми листами, до боли напоминавший секционный стол в судебно-медицинском морге.
Алексей нащупал на стене поворотный карболитовый выключатель и повернул его.
Под потолком вспыхнула не обычная лампочка, а тусклый темно-рубиновый фонарь для проявления фотоматериалов. Подвал мгновенно залило зловещим, кровавым багровым светом, в котором тени предметов удлинились, превратившись в уродливые изломанные силуэты.
Вера Шестакова сделала шаг вперед и вдруг глухо, прерывисто вскрикнула, зажав рот ладонью в шерстяной перчатке.
Вся дальняя стена подвала — добрых десять метров кирпичной кладки — была сплошь затянута плотным черным сукном. А на сукне, в строгом, геометрическом порядке, рядами висели сотни фотоснимков.
Платонов подошел ближе, чувствуя, как морозная ярость стягивает виски стальным обручем.
Это была хроника охоты. Хроника методичной, хладнокровной и чудовищной слежки.
Снимки были сделаны профессиональной цейсовской оптикой с длинным фокусным расстоянием, позволявшим снимать человека с расстояния в сотню шагов так четко, что видны были даже ресницы. На десятках отпечатков мелькали темные силуэты Большого театра, заснеженные скверы, трамвайные остановки на Пушкинской площади и переулки Арбата.
Первый сектор на стене был посвящен Нине Розановой. Вот девушка выходит из служебного подъезда, кутаясь в пальто. Вот покупает пирожок у лоточницы на Неглинной. Вот смеется, глядя на витрину Мосторга. А дальше… дальше шли снимки, сделанные той же ночью в Нескучном саду. Тело на деревянной скамейке, подсвеченное магниевой вспышкой с трех разных ракурсов. Сложенные на груди руки. И крупный план — аккуратно оголенный висок со срезанной прядью волос.
Второй сектор — студентка Тамара Селезнева. Те же кадры: выход из училища, дорожка к Новодевичьему монастырю, и финальный, леденящий кровь снимок застывшей на парапете покойницы с раскрытыми остекленевшими глазами.
— Матерь божья… — сипло, сдавленно выдохнул Грач, и ствол его карабина задрожал. — Он же… он же их фотографировал перед тем, как уйти! Он любовался ими, гад!
— Не просто любовался, — Платонов посветил фонарем на массивную стеклянную витрину-шкаф, стоявший у цинкового стола.
За полированным стеклом, на бархатных подставках для анатомических препаратов, стояли три герметичные стеклянные колбы с притертыми пробками. Внутри каждой, залитая чистейшим глицерином, покоилась аккуратно расправленная прядь девичьих волос, перевязанная тонкой черной шелковой лентой. На каждой колбе белела наклейка с каллиграфической надписью фиолетовыми чернилами: дата, инициалы и группа крови жертвы.
Три колбы. Две были полными. А третья — заготовленная для Кати Лавровой из Сокольников — оставалась пустой, сиротливо зияя прозрачным стеклом.
Рядом, на эмалированном медицинском лотке, лежали те самые предметы, о которых говорила балерина: три отточенных до бритвенной остроты скальпеля с костяными ручками, моток тончайшей струны и большая банка из темного стекла с надписью «Хлорэтил для общего наркоза».
Вера Николаевна стояла неподвижно, лицо ее в рубиновом свете казалось мертвенно-серым, а пальцы судорожно впились в край цинкового стола:
— Все сходится… Боже мой, Платонов, вы были правы во всем. От первого до последнего слова. Это Заславский. Неопровержимые вещественные доказательства. Здесь хватит на три расстрельные статьи без всякого суда.
— Глядите сюда, сыщики! — внезапно позвал Громов, свесившись над столом в дальнем углу фотолаборатории. — Тут еще одна секция!
Алексей и Вера шагнули вглубь подвала.
В самом центре черного сукна, под отдельным латунным бра, находился центральный алтарь безумного профессора.
Там висели десятки фотографий Майи.
Майя на сцене в роли Авроры. Майя у балетного станка, запрокинувшая голову в изнеможении. Майя на Театральной площади у колонн Большого театра… И последний снимок, от которого у Алексея бешено заколотилось сердце.
Фотография была сделана позавчера вечером, через морозное стекло кондитерской на улице Горького. В кадре была Майя, доверчиво державшая за руку офицера в шинели с погонами старшего лейтенанта МУРа. Заславский вел их обоих. Он знал лицо Платонова, знал каждый его шаг и выжидал момента для последнего удара.
Но самое страшное лежало прямо под снимками на конторском бюро.
Там лежала раскрытая записная книжка в сафьяновом переплете с тиснением «Санупр Кремля». На плотной кремовой странице рукой профессора, тем самым каноническим петербургским почерком с наклоном в семьдесят градусов, было выведено расписание на сегодняшнюю ночь:
«Октябрь, 24. Партия завершается. Финал требует тишины и уединения, недоступных в столице. Сестра милосердия Варвара предупреждена. Подготовить операционную в Снегирях. Доставка объекта — служебным транспортом после вечернего прогона под предлогом срочной иммобилизации поврежденного сустава. Последний аккорд чистого совершенства».
— Снегири… — прочитала Вера сдавленным, прерывающимся шепотом. — Волоколамское направление. У него там загородная дача, переданная совмином в сорок шестом году.
Алексей замер, и страшная, леденящая догадка пробила его сознание, словно разрывной патрон.
«Доставка объекта… после вечернего прогона…»
Он же оставил Майю в своей комнате в Малом Казенном переулке! Он оставил ее одну, уверенный, что за глухой железной дверью ей ничто не угрожает. Но профессор знал ее адрес, знал театр, а главное — имел в руках фальшивый повод, против которого неопытная, запуганная девочка с больной ногой не смогла бы устоять! Если Заславский или его доверенные люди явились туда под видом консилиума от Липкина…
— Быстро в машину! — рявкнул Платонов так, что зазвенели стеклянные колбы на столе.
Сыщик схватил сафьяновый блокнот, сгреб в карман банку с волосами и кинулся к каменной лестнице, перепрыгивая через три ступени.
— На Покровку⁈ — задыхаясь на бегу, крикнул Грач, спотыкаясь о порог.
— На Петровку! — на ходу бросил опер, вылетая в морозную тьму барского сада. — Поднять оперативную группу, запросить волоколамский пикет и проверить дежурную сводку по моему переулку! Если он добрался до нее раньше нас — я этого упыря на куски разорву голыми руками!
Снег летел в лицо колючими иглами. Время, отмеренное трибуналом и судьбой, сгорело без остатка. Охота на ночного закройщика перешла в свой последний, смертельный эндшпиль.

У чугунных ворот на Петровке «газик» занесло юзом на обледенелой колее, и машина едва не впечаталась в кирпичную стену кордегардии. Водитель судорожно вывернул баранку, заглушил чихающий мотор, и троица буквально вывалилась из брезентового кузова на утоптанный снег.
В дежурной части стоял такой переполох, будто в здание вот-вот должны были войти передовые части вермахта. Телеграфный аппарат в углу стрекотал как оглашенный, выбрасывая на пол метры бумажной ленты. За барьером метались двое помощников дежурного с расстегнутыми воротниками, а сам майор Тарасов стоял посреди комнаты, прижимая к уху массивную черную трубку полевого коммутатора, и орал в мембрану со срывом на сиплый бас:
— Третий взвод, я тебя не слышу! Какая переправа забита⁈ Снегоочиститель туда гоните, мать вашу за ногу, из главка приказ поступил особой важности!
Увидев в дверях Платонова, за которым ввалились взмыленный Грач и Шестакова с побелевшим от стужи лицом, старый майор бросил трубку на рычаги. Лицо Тарасова сделалось серым, мешки под глазами налились свинцом:
— Алексей… беда. Полчаса назад с Малого Казенного звонил сержант Семенюк. Тот самый, которого ты на воротах выставил.
Платонова будто обухом по темени огрели. Воздух в легких мгновенно заледенел, а сердце пропустило тяжелый, гулкий удар:
— Что там?
— Увезли девчонку, — глухо, глядя в сторону, выдавил дежурный и с силой потер ладонью затылок. — Около часа ночи подкатил правительственный «ЗИС-110» с номерами спецгаража Санупра Кремля. В машине шофер, пожилая баба в белом халате и поверх каракулевого манто — сам профессор Заславский. Вышли, поднялись прямо к твоей двери. Семенюк, дурья башка, дернулся было остановить, а профессор ему в морду пропуск с золотым тиснением и депутатскую книжку сунул. Да еще прикрикнул: мол, смирно стоять, сержант, когда с тобой член-корреспондент Академии наук разговаривает.
— А Майя? — перебила Вера, шагнув к барьеру и впившись пальцами в полированное дерево. — Дверь была заперта на цепочку! Она не могла открыть чужим!
— Так баба эта, фельдшерица, в щель и заговорила, — Тарасов тяжело вздохнул, доставая измятую пачку махорки. — Сказала: «Майечка, деточка, открывай скорей, это Варвара Степановна из театральной части. С нами Арнольд Моисеевич. Старший лейтенант Платонов на задании тяжело ранен, в госпитале лежит, просил тебя немедленно привезти. И связку твою надо срочно блокировать, пока воспаление надкостницы не пошло, иначе на карьере крест». Ну девчонка в слезы, задвижку сорвала, пальто на плечи накинула — и в машину. Семенюку профессор под нос сунул направление на бланке Наркомздрава с синей печатью, написал: «Убыла для экстренной госпитализации в загородное хирургическое отделение», сел в салон и укатил.
— Твою же дивизию… — выдохнул Грач, и его здоровый кулак с глухим треском впечатался в конторку так, что подпрыгнула чернильница. — Ну Семенюк! Ну карась лапотный! Да я из него лично чучело набью и на плацу поставлю ворон пугать! Перед меховым воротником на цирлах вытянулся, вояка сопливый! Человека на убой отдал!
— Прекратить лай, капитан! — раздался от дверей кабинета низкий, ровный голос, заставивший дежурных мгновенно замереть по стойке смирно.
Из полутьмы коридора вышел майор Крид. Начальник убойного был уже в полевой офицерской бекеше на овчине, подпоясанной широким командирским ремнем, на котором висела тяжелая деревянная кобура с маузером. Никаких следов сна или усталости на его гранитном лице не было — лишь глаза отливали холодной, бритвенной сталью.
— Орать на подчиненных будешь в бане, Громов, — Крид подошел к Платонову, положив тяжелую ладонь ему на плечо. Рука майора была твердой, как дубовый брус, и эта спокойная сила немного осадила горячечную, слепую ярость, рвавшуюся из груди Алексея. — Семенюка судить не за что. Против совминовской ксивы и депутатского значка у постового милиционера рефлекс один: козырять до хруста в суставах. Заславский сыграл наверняка. Он выманил ее на твое имя, Алексей.
— Снегири, — выдавил Платонов, глядя майору прямо в зрачки. — В его тайнике на Знаменке мы нашли сафьяновый блокнот с расписанием. Там сказано: загородная дача в Снегирях. Сестра милосердия Варвара должна была приготовить операционную к двум часам ночи. У него там логово, Виктор Иванович. Если он положит ее на стол…
— Знаю про Снегири, — оборвал Крид, разворачивая на барьере дежурки крупномасштабную военную карту Московской области. — Десять минут назад я связывался с Истринским райотделом. Связи почти нет, провода оборвало налипшим снегом. На Волоколамском шоссе от Тушина до Нахабина сплошные заносы, метет так, что в пяти шагах капота не видно. Заславский выехал около сорока минут назад. На тяжелом правительственном лимузине он пройдет целину легче, чем наши легковушки, но скорость все равно не больше сорока километров в час. У нас есть шанс перехватить его до того, как он достанет инструмент.
— Товарищ майор, дача Заславского стоит не в самом поселке, — быстро вмешалась Вера, склоняясь над картой и расправляя пальцами помятый угол бумаги. — У моего отца по соседству, за оврагом, профессорский участок Академии медицинских наук. Я бывала в тех краях в сорок шестом году. Усадьба Заславского — это бывшая малая мыза управляющего имением фон Мекка. Двухэтажный кирпичный флигель с глубоким подвалом и автономной котельной, кругом глухой сосновый бор, забор в три метра с колючей проволокой. От шоссе туда ведет одна-единственная лесная просека через лощину. Если дорогу перемело сугробами, обычная машина там сядет на брюхо замертво.
— На обычной машине мы и не поедем, — жестко усмехнулся Крид, поворачиваясь к Тарасову. — Майор, выкатывай со двора командирский «ГАЗ-67» из резерва комендатуры. Тот, что с лебедкой и цепями на задних скатах. Залить полный бак и две канистры чистого бензина в кузов. Оружие — два пистолета-пулемета Судаева, цинки с патронами и осветительные ракеты. Живо!
Тарасов метнулся к селектору гаража, выкрикивая команды хриплым, простуженным голосом.
Грач уже сдергивал с пирамиды в оружейке вороненый короткий автомат ППС с откидным металлическим прикладом, деловито проверяя пружину секторного магазина:
— Вот это по-нашему, вот это по-фронтовому. Сейчас мы профессору такую резекцию устроим, вовек не забудет. Леха, ты чего молчишь? Бери второй автомат!
Платонов медленно подошел к столу, снял свой штатный наган, тщательно протер каморы барабана промасленной ветошью и вогнал семь тяжелых тупоконечных патронов, слушая сухие щелчки взводимого курка. Внутри у него все сжалось в одну звенящую, не знающую пощады струну. Он вспомнил хрупкую фигурку Майи, танцующей в луче дежурного софита под плач скрипки, вспомнил ее озябшие пальцы и испуганный детский шепот: «Алексей, скажите правду…».
Старлей перехватил автомат, загнал рожок до звонкого щелчка фиксатора и закинул ремень за спину.
— Вера Николаевна остается здесь, — глухо бросил он, не глядя на девушку. — На Петровке безопаснее. Дело мы раскрыли, доказательства собраны, дальше начнется обычная войсковая операция. Женщинам там делать нечего.
Шестакова вскинула голову, и в ее темных глазах вспыхнул такой яростный, обжигающий бунт, что даже Грач на секунду перестал возиться с затвором.
— Вы в своем уме, Платонов⁈ — сдавленным, прерывающимся шепотом выговорила она, шагнув к нему вплотную. — Кто покажет вам проезд через лощину? Вы в трех соснах застрянете в этом буране! Там три одинаковых поворота на дачи ВЦИК, свернете не туда — потеряете сорок минут, и ваша балерина останется без дыхания на столе у сумасшедшего! Я знаю каждую тропинку в этом лесу! И потом, я — процессуальный руководитель группы! Брать академика без постановления прокуратуры — значит подставить всю операцию под удар Бородина!
— Вера права, — спокойно осадил оперативника Крид, застегивая тяжелые брезентовые рукавицы. — Без нее вы до утра будете колесить по оврагам. Поедут все. Но слушай мою команду: в Снегирях закон кончается. Заславский загнан в угол, он понимает, что живым ему из этой истории не выйти. Если начнется стрельба — бить на поражение. Нам нужна живая девушка, а не протокол судебного заседания. По машинам!
Во внутреннем дворе управления уже утробно ревел форсированный мотор тяжелого полноприводного «газика». Сквозь темноту и вихри секущего снега машина казалась приземистым стальным зверем, готовым к смертельному прыжку. На колесах заднего моста глухо позвякивали стальные звенья противобуксовочных цепей, от выхлопной трубы в морозное небо валил густой сизый чад, а радиатор был заботливо укутан стеганым ватным чехлом.
Платонов помог Вере забраться на заднее сиденье, накинул на ее колени тяжелый солдатский тулуп и вскочил следом, захлопнув брезентовую дверцу на железный крюк. Рядом ввалился Громов, сжимая между коленями автомат, а за руль опустился сам Крид. Майор не доверил баранку молодому сержанту: выжимать максимум из полуторных лошадиных сил на обледенелой трассе мог только человек с железными нервами и мертвой хваткой.
— Держитесь за поручни, орлы, — бросил Крид через плечо, включая передачу с коротким металлическим лязгом. — До Снегирей сорок пять верст чистого ада. Посмотрим, чей бог сильнее в эту ночь.
Тяжелая машина рванула с места, взметая фонтаны мерзлого гравия из-под колес, и вылетела в распахнутые чугунные ворота на пустынную улицу, устремляясь на северо-запад, туда, где за глухой стеной подмосковной метели занес свой скальпель самый страшный ночной хищник столицы.

Глава 15

За заставой у развилки Ленинградского и Волоколамского шоссе Москва кончилась внезапно, словно ее обрубили топором. Исчезли тяжелые гранитные громады новых домов, погасли редкие дуговые фонари, и машина с размаху врубилась в сплошную, воющую белую стену подмосковной ночи.
Снег валил с такой бешеной, слепящей яростью, будто небосвод раскололся и осыпался на землю ледяной крошкой. В свете фар кружилась непроглядная круговерть, в которой то и дело тонули придорожные телеграфные столбы и черные лапы придорожного ельника. Дворники на ветровом стекле «газика» не справлялись: резиновые щетки моментально обрастали жесткой ледяной коркой, и Громову приходилось поминутно высовываться по пояс из брезентового полога, рискуя вывалиться на полном ходу, чтобы с матерком сбивать налипший пласт рукоятью пистолета.
— Глаза б мои эту Волоколамку не видели! — орал Костя, перекрывая рев прямоточного глушителя и вой ветра. Капитан ввалился обратно в кузов, весь облепленный снегом, хлопнул брезентовым клапаном и принялся остервенело растирать заиндевевшие брови. — Ни зги не видать! В трех шагах сугроб от кювета не отличишь! Виктор Иванович, там впереди, за Павшино, переметы должны быть в человеческий рост! Если с трассы в канаву слетим, нас до майских праздников отсюда трактором не выдернут!
Майор Крид не ответил. Великан сидел за баранкой прямо, вжав тяжелый подбородок в воротник овчинной бекеши. Его пальцы в мокрых кожаных перчатках намертво вцепились в тугой обод руля, удерживая взбрыкивающий на ледяных колдобинах армейский вездеход. Машину кидало из стороны в сторону, цепи на задних скатах с лязгом и хрустом перемалывали слежавшийся наст, а в узкие щели между брезентом и кузовом со свистом залетал колючий сквозняк, от которого не спасал даже толстый овчинный тулуп.
Платонов сидел рядом с Верой, упираясь коленями в переднее сиденье и придерживая девушку за плечо на каждом ухабе. Шестакову била мелкая, неудержимая дрожь, губы ее посинели от свирепого сквозняка, но взгляд оставался прикованным к мутному стеклу. Она напряженно вглядывалась в мелькающие за бортом сугробы, пытаясь сквозь метель угадать очертания знакомых перелесков.
— Красногорск прошли, — глухо бросил Алексей, глядя на темные силуэты заводских цехов, промелькнувших слева. — Теперь чистое поле пойдет до самого Дедовска. Здесь ветру разгуляться негде, все переметет к чертям.
— Главное — Нахабино проскочить, — отозвалась Вера, перекрикивая гул мотора. Голос ее дрожал от холода, но слова она чеканила твердо. — За железнодорожным переездом начнется спуск к речке Грязеве. Там старый деревянный мост с крутым поворотом, перила еще в войну танками снесло. Если Заславский прошел мост до того, как его занесло, то оторвался от нас верст на пятнадцать!
Словно в ответ на ее слова, форсированный мотор «газика» надсадно взвыл на затяжном подъеме, захлебнулся и перешел на тяжелое, прерывистое чихание. Из-под щелей капота вдруг повалил густой, едкий пар, мгновенно окутавший ветровое стекло мутной белой пеленой. В нос ударил характерный запах кипящей воды, ржавчины и пригоревшего автола.
— Твою дивизию, закипели! — рявкнул Грач, хватаясь за поручень. — Вода в радиаторе пошла верхом!
Стрелка указателя температуры на приборном щитке замерла на красном пределе. Машина потеряла ход, захлюпала колесами по рыхлому перемету и с тяжелым скрипом встала посреди темного поля, не дотянув до верхушки холма добрых три десятка метров.
Крид резко выключил зажигание, рванул защелку брезентовой двери и первым выскочил в метель.
Алексей выпрыгнул следом, провалившись в сугроб по самые колени. Ветер на гребне холма был такой силы, что перехватывало дыхание, мелкий наст сек лицо, словно наждак. Из-под пробки радиатора с шипением и свистом бил фонтан крутого кипятка, оседая на крыльях ледяными наростами.
— Брезент на пробку накидывай, а то морду ошпарит! — крикнул Платонов, срывая с плеч рукавицу.
Крид уже сам прижал горловину свернутым мешком, повернул горячую крышку в сторону и спустил избыточное давление пара. Из нутра двигателя глухо булькало, железо трещало от перепада температур.
— Помпу снегом забило через решетку, циркуляция встала, — бросил майор, смахивая снег с висков. Голос его оставался спокойным, словно поломка произошла на учебном полигоне, а не посреди заснеженной ночной пустоши в сорока километрах от города. — Долго стоять нельзя, прихватит блок на таком морозе за пять минут. Снег в радиатор кидать нельзя — чугун лопнет. Закидывайте сугробом сам капот, остужайте рубашку снаружи! Живо!
Грач уже орудовал саперной лопаткой, отбрасывая смерзшиеся комья прямо на раскаленный блок цилиндров. Алексей зачерпывал плотный наст прямо полами шинели, облепляя двигатель со всех сторон. Снег с яростным шипением испарялся, вздымаясь клубами белого душного чада, но постепенно гул в моторе начал стихать, жар спадал.
Вера выбралась из машины, придерживая воротник тулупа, и подошла к колее, оставленной их колесами. Встав на колени прямо в сугроб, девушка посветила карманным фонариком в рыхлый след.
— Платонов! Иди сюда! — крикнула она сквозь вой метели.
Алексей подбежал к ней, присел рядом.
Под свежим слоем летящей крупы, на самом дне глубокой колеи, отчетливо проступал отпечаток широкого колеса. Рисунок протектора был мелким, ромбовидным — такой ставили только на тяжелые правительственные лимузины ЗИС-110 из гаража особого назначения. След был свежим: края колеи еще не успели осыпаться и заветриться, ледяная кашица на дне только-только схватывалась тонкой корочкой.
— Прошел здесь, — Шестакова подняла на Алексея лихорадочно блестевшие глаза. — Полчаса назад, не больше. Видишь, как его виляло? Лимузин тяжелый, длинный, на переметах его таскает задним мостом из стороны в сторону. Водитель сбавил скорость, боится улететь под откос!
— Значит, мы на хвосте, — Алексей поднялся, вытирая перепачканные гарью ладони о снег. — Он идет на ощупь, а у нас цепи.
Из-под капота раздался глухой металлический щелчок — Крид захлопнул створку и затянул кожаные ремни фиксаторов. Майор сел на место, включил тумблер стартера. Стартер натужно захрипел, провернул промерзший коленвал раз, другой, и мотор с глухим утробным ревом ожил, выбросив из выхлопной трубы сизый клуб переобогащенной смеси.
— По местам! — скомандовал Крид.
Они снова врубились в метель. Теперь «газик» шел увереннее, на третьей передаче, цепляясь цепями за днище глубокой борозды, пробитой тяжелым правительственным автомобилем. Впереди, за темной полосой смешанного леса, показались тусклые редкие огоньки поселка Снегири.
— Переезд открыт, шлагбаум занесло! — выкрикнул Громов, прильнув к щели в брезенте. — Проскакиваем станцию! Вера, куда теперь рулить?
— За водокачкой вправо, на старую грунтовку! — крикнула Шестакова, перегибаясь через спинку сиденья к майору. — Дорога пойдет через сосновый бор, вдоль оврага! Там раньше дачи старых большевиков были, а в самом тупике, у обрыва над речкой Маглушей — особняк фон Мекка!
Крид круто вывернул руль. «Газик» занесло, корма вильнула над глубоким кюветом, но майор расчетливым рывком газа выровнял машину и вогнал ее в узкий, темный проран между вековыми корабельными соснами.
Здесь ветер стих. В лесу стояла глухая, торжественная и зловещая тишина, нарушаемая лишь утробным рычанием мотора да сухим треском промерзших веток под колесами. Ветви сосен, согнувшиеся под тяжестью сугробов, хлестали по брезентовой крыше, сбивая снежные шапки на капот. Дорога петляла между пологими склонами лощины, спускаясь все глубже в темную чащу.
И вдруг на очередном повороте, за густыми зарослями заснеженного орешника, фары высветили темную неподвижную громаду.
Это был правительственный «ЗИС-110».
Лимузин стоял поперек дороги, наглухо застряв в полутораметровом перемете у кованых чугунных ворот усадьбы. Задние колеса были закопаны в снег до самых ступиц — водитель явно пытался вырваться задним ходом, сжег сцепление и бросил машину. Дверцы автомобиля были распахнуты настежь, ветровое стекло разбито, а салон тонул в темноте.
Крид заглушил двигатель за двадцать шагов до препятствия. В лесу мгновенно воцарилось безмолвие, такое плотное, что было слышно, как тяжело и хрипло дышит остывающий радиатор вездехода.
— Оружие к бою, — тихо, на самом низком регистре скомандовал майор, доставая из деревянной кобуры тяжелый маузер. — Фары погасить. Идем цепью.
Платонов бесшумно взвел затвор пистолета-пулемета ППС, перебросил ремень через плечо и первым выскользнул из машины. Ноги тонули в сугробе почти без звука.
Подойдя к брошенному лимузину, старлей заглянул в салон. На заднем диване валялся пустой шерстяной плед, на полу валялась разбитая ампула с мутным налетом на донышке и оброненная кем-то белая косынка с красным крестом. Возле переднего крыла на снегу темнели свежие, глубокие следы трех человек: тяжелые шаги в сапогах большого размера, легкие переступания женских ботиков и глубокие волочащиеся борозды — кого-то тащили волоком, придерживая под руки.
Следы вели прямо через распахнутую чугунную калитку вглубь запущенного липового парка, к темневшему среди сосен двухэтажному кирпичному флигелю.
Дом казался мертвым. Все окна первого этажа были наглухо закрыты тяжелыми дощатыми ставнями, обитыми полосовым железом. Но из полуподвального приямка, сквозь узкую щель вентиляционной отдушины, в морозный воздух пробивался тонкий, дрожащий луч желтого электрического света.
И вместе с этим лучом из-под земли донеслись глухие, размеренные звуки, от которых у Платонова внутри все заледенело.
Там, в глубине каменного подвала, мерно и отчетливо бил метроном, отсчитывая секунды чужой, угасающей жизни.

Метроном стучал сухо и монотонно, словно костяной палец в пустую жестяную банку.
Этот звук, пробивавшийся сквозь обледенелую решетку цокольного продуха, впивался в виски сильнее любого набата. Рядом с отдушиной из темного кирпича тянуло не просто сыростью старого фундамента, а густой, душной больничной смесью: парами серного эфира, уксусным духом проявителя и все той же въедливой, тошнотворной карболкой.
Майор Крид жестом остановил группу у кирпичного выступа террасы. В густой тени вековых сосен свет луны едва касался сугробов, но серые глаза начальника убойного вспыхивали в темноте фосфорическим, звериным блеском. Он наклонился к самому уху Платонова:
— В парадную дверь соваться бессмысленно, там дубовые задвижки в палец толщиной. Вход в операционную идет через ледник и котельную со двора. Громов, берешь Шестакову и перекрываешь черную лестницу у кухни. Если из дома полезет шофер или баба — валить под колено, без крика. Платонов — за мной.
— Живым брать, майор? — сипло шепнул Грач, перехватывая короткий автомат за ребристое цевье.
— Если получится, капитан. Но девчонка на столе в приоритете. Сорвется скальпель — списывать профессора по графе «попытка к бегству». Пошли.
Они скользнули вдоль заснеженного цоколя к приземистой дощатой пристройке, притулившейся к глухой стене флигеля. Массивная наклонная дверь погреба, обитая ржавой кровельной жестью, была лишь слегка притворена: поверх деревянной ручки лежала накинутая шерстяная тряпка, чтобы петли не скрипели на морозе.
Крид первым бесшумно шагнул на крутые каменные ступени, уходившие во тьму. Алексей следовал за ним шаг в шаг, держа ствол пистолета-пулемета стволом вниз и чувствуя, как холодное железо затвора холодит ладонь даже сквозь мокрую кожаную перчатку.
Внизу, за тяжелой войлочной занавесью, обнаружился низкий кирпичный коридор со сводчатым потолком. Пол здесь был выложен старой метлахской плиткой в черно-белую шашечку, а в нишах мерцали тусклые экраны электрических радиаторов, поддерживавших в подземелье ровное, душное тепло. Запах эфира здесь стоял такой плотный, что во рту моментально появился сладковатый привкус жженого сахара.
Из дальней полуоткрытой двери лился резкий, хирургически белый свет.
Платонов замер за косяком, осторожно заглянув внутрь.
Помещение представляло собой бывшую анатомическую лабораторию или малую операционную, оборудованную с царской роскошью и немецкой педантичностью. Стены до самого потолка были зашиты белым глазурованным кафелем, стыки которого залили сургучом для идеальной стерильности. Вдоль стен высились стеклянные шкафы Шмелева, забитые никелированными биксами, рядами пинцетов, кровоостанавливающих зажимов Кохера и стеклянными колбами с анатомическими срезами. Под мощным четырехрожковым бестеневым светильником, дававшим безжалостный, мертвенный свет, стоял массивный металлический операционный стол с педальным подъемом.
На столе лежала Майя.
Ее репетиционная кофта и шаль были брошены на табурет в углу. Девушка осталась в одном тонком белом трико, расправленном по телу с пугающей, погребальной аккуратностью. Руки и тонкие щиколотки балерины были мягко, но намертво зафиксированы широкими парусиновыми ремнями с кожаными манжетами, не позволявшими пошевелить даже пальцем.
Лицо девушки казалось вырезанным из каррарского мрамора. На сомкнутых веках дрожали длинные темные ресницы, а дыхание было редким, неглубоким и пугающе хриплым: над ее головой на никелированном штативе покачивалась стеклянная капельница с марлевой маской Эсмарха, откуда на салфетку, прижатую к губам, методично, раз в три удара метронома, падала маслянистая капля хлороформа.
Густые темные кудри Майи были распущены по белому резиновому валику под затылком, сияя шелковистым отливом под электрическими лампами.
Возле изголовья спиной к двери стоял пожилой человек.
Профессор Заславский уже скинул свое роскошное пальто с бобровым воротником. На нем был надет длинный белоснежный парусиновый халат, завязанный на спине тесемками, и высокая накрахмаленная шапочка, из-под которой выбивались аккуратно подстриженные седые виски. На руках сидели тонкие коричневые резиновые перчатки, натянутые на манжеты с хирургической ловкостью.
Старик двигался неторопливо, почти торжественно. Он достал из эмалированного лотка длинный узкий скальпель брюшистого типа, поднес клинок к глазам, проверяя полировку стали на свет лампы, и негромко заговорил. Голос его звучал мягко, бархатно, с легкой интеллигентной хрипотцой, какой обычно читают лекции о строении нервных волокон в аудиториях Первого медицинского:
— Вы не должны бояться, милое дитя. Наркоз снимет страх, сотрет всю эту нелепую суету живой плоти. Вы ведь сами знаете, как обманчиво человеческое тело. Сегодня вы взлетаете в антраша, а завтра артроз скрутит хрящ, лицо покроется старческой паутиной, а аплодисменты достанутся другим. Жизнь — это медленное, постыдное гниение. Но искусство… искусство обязано застыть на пике.
Заславский повернул голову к Майе, и в свете ламп блеснули толстые стекла его круглых золотых очков. Взгляд профессора был совершенно спокоен, ясен и наполнен той особой, стеклянной бездной безумия, в которой нет места человеческой логике.
— Левая прядь… — ласково пробормотал старик, протягивая левую руку к виску балерины и пальцами в резине перебирая шелковые волосы. — Ниночка отдала мне левую, Тамарочка у Новодевичьего подарила правую. А ваша станет замковым камнем, милая. Венец триптиха. Вы никогда не состаритесь. Вы навсегда останетесь Авророй в моем саду.
Хирург мягко отвел прядь волос над ухом девушки, нащупал подушечкой пальца основание черепа и плавно поднял правую руку со скальпелем. Острое, сверкающее лезвие замерло ровно в двух сантиметрах от бледной, беззащитной кожи девичьего виска.
Времени на переговоры и предупредительные окрики не оставалось вовсе. Счет пошел на доли секунды.
— Стоять, мразь! — хриплый, бешеный рык Платонова разорвал тишину подвала быстрее, чем старлей успел подумать о последствиях.
Алексей вылетел из проема, словно спущенная с тетивы стрела. Автомат за спиной лишь мешал, поэтому опер бросил корпус вперед, целясь тяжелым армейским сапогом прямо в предплечье вооруженной руки хирурга.
Но реакция старого фронтового хирурга оказалась дьявольски, противоестественно быстрой. Контуженный ветеран трех войн не запаниковал, не выронил инструмент от неожиданности. Услышав окрик, Заславский с кошачьей пружинистостью крутнулся на каблуках, увел руку со скальпелем назад и левой ладонью с размаху опрокинул тяжелый инструментальный столик навстречу оперативнику.
Железная этажерка с грохотом перевернулась. На кафельный пол веером брызнули скальпели, зажимы, ампулы и пузырьки с формалином.
Платонов на полном ходу перемахнул через летящее железо, но подошва сапога поехала по пролитому спирту и осколкам стекла. Равновесие качнулось, и в этот краткий миг профессор, с искаженным от бешеной ненависти лицом, шагнул навстречу, целя острием скальпеля сыщику прямо в яремную вену под челюсть.
Удар был нанесен профессионально, без замаха, коротким кистевым выпадом, каким вскрывают трахею при внезапном удушье.
Алексей успел вскинуть левую руку, подставив под клинок предплечье в плотном сукне шинели. Сталь с мерзким треском вспорола рукав, полоснув по коже и выбив сноп огненной боли, но старлей даже не поморщился. Забыв про все милицейские инструкции, повинуясь лишь звериному рефлексу фронтовой рукопашной, Платонов перехватил запястье старика правой рукой, выкручивая сухожилия до хруста, и со всей яростью впечатал чугунный набалдашник кастета профессору в скулу.
Очки Заславского брызнули золотыми искрами и стеклянной крошкой. Старик глухо, по-собачьи взвыл, но хватку не ослабил — в жилах безумца бурлила такая чудовищная, маниакальная сила, какая бывает лишь у бесноватых. Он попытался дотянуться зубами до горла сыщика, одновременно свободной рукой нащупывая на полу разбитую склянку с карболкой, чтобы плеснуть кислотой в глаза.
— Не выйдет, док! — послышался глухой рявк за спиной.
В операционную вихрем влетел майор Крид. Великан даже не стал доставать пистолет: он шагнул к сцепившимся телам, ухватил профессора за воротник парусинового халата одной рукой, словно кутенка за шкирку, оторвал от пола и с глухим, страшным треском приложил затылком о белые глазурованные изразцы стены.
Кафель покрылся паутиной трещин.
Скальпель со звоном вылетел из разжавшихся резиновых пальцев, заскользив по полу под операционный стол. Профессор обмяк, закатил глаза и кульком осел на мокрые плитки, пуская носом темную, почти черную венозную кровь.
В этот же миг в коридоре загрохотали выстрелы: короткая сухая очередь автомата Судаева, звон разбитого оконного стекла и визгливый, истерический женский вой, оборвавшийся тяжелым ударом приклада о дерево.
— Чисто! — долетел из кухни хриплый бас Грача. — Бабу спеленали, шофер через сугробы в лес драпанул, но сержант из оцепления его уже на мушку взял! Леха, вы там живые⁈
Платонов не ответил.
Тяжело дыша и прижимая кровоточащую руку к боку, старлей кинулся к операционному столу.
Майя лежала неподвижно. Лицо девушки уже начало приобретать пепельно-серый оттенок, а дыхание сбилось на прерывистый, свистящий хрип — концентрация паров хлороформа под маской достигла смертельного предела, угнетая дыхательный центр продолговатого мозга.
— Нож! — крикнул Алексей, срывая с лица балерины пропитанную отравой марлевую салфетку и швыряя ее на пол. — Виктор Иванович, держи ее за плечи!
Крид в одно мгновение оказался рядом, прижав голову девушки и освобождая дыхательные пути. Платонов выхватил из кармана трофейный складной нож, одним резким движением перерезал парусиновые ремни на запястьях Майи и вскрыл фиксаторы на щиколотках.
Девушка не шевелилась. Пульс на сонной артерии бился редко, нитевидно, словно затухающий маятник старых часов.
В дверях операционной с пистолетом в руке появилась Вера Шестакова. Ее форменное пальто было расстегнуто, пуховый платок сбился на плечи, а лицо в ярком свете ламп казалось белее накрахмаленного халата поверженного профессора. Увидев распростертую на столе балерину, следовательница мгновенно спрятала оружие в кобуру и метнулась к стеклянному шкафу с медикаментами:
— Лобелин! Нам нужен лобелин или камфора подкожно! Он передозировал наркоз, у нее паралич диафрагмы начинается!
— Не трогай ампулы, там половина ядов! — Алексей склонился над Майей, прижал ладони к ее ребрам и принялся методично, с силой качать воздух в легкие, отсчитывая про себя секунды: раз, два, вдох… раз, два, вдох…
Он вдувал воздух прямо в ее холодные, неподвижные губы, не чувствуя ни едкого привкуса эфира, ни собственной боли в разрезанной руке. В голове старлея осталась лишь одна мысль: вытащить. Не дать этому безумному веку и его призракам забрать еще одну живую душу.
— Дыши, Майя… — хрипел он, вдавливая ладони в тонкую грудную клетку. — Дыши, черт тебя дери! Слышишь меня? Скрипка еще не кончилась! Партия не сыграна! Дыши!
Минута тянулась, словно вечность в ледяном окопе. Метроном на полке продолжал методично отсчитывать секунды, пока Грач, ввалившийся в комнату, одним яростным ударом кулака не смахнул деревянную коробку на пол, растоптав заводной механизм кованым каблуком.
И в наступившей звенящей тишине раздался слабый, судорожный всхлип.
Тело Майи выгнулось на холодном металле стола. Девушка судорожно, со свистом втянула в легкие свежий морозный воздух, хлынувший из распахнутых дверей, закашлялась, захлебываясь слезами, и веки ее затрепетали. Темные, огромные, затуманенные наркотическим бредом глаза приоткрылись, блуждая по белому кафелю потолка, пока не наткнулись на склонившееся над ней лицо Платонова — перепачканное гарью, сажей и свежей кровью.
— А… лексей?.. — едва слышным, пересохшим шепотом выдавила она, и слабые, дрожащие пальцы балерины вслепую потянулись к его разорванному суконному рукаву. — Вы… пришли…
— Пришел, маленькая, — Алексей бережно накрыл ее ледяную ладонь своей рукой, чувствуя, как бешено и радостно застучало сердце. — Все кончилось. Занавес опустился. Больше никто не придет.
Вера Николаевна, стоявшая у изголовья стола, медленно опустила руки. Плечи следовательницы дрогнули, с лица сошло оцепенение, и она тяжело прислонилась спиной к дверному косяку, закрыв глаза. На щеке девушки блеснула одинокая, чистая слезинка, которую она тут же сердито смахнула шерстяной варежкой.
На полу, привалившись к стене, тяжело зашевелился профессор Заславский. Разбитое лицо старика сочилось сукровицей, седые волосы слиплись от крови, но в уцелевшем глазу за разбитыми стеклами очков все еще тлел бессильный, ядовитый огонек поверженного демиурга. Он посмотрел на дышащую девушку, затем на Платонова и сипло, с булькающим клекотом в горле выдавил:
— Вы… варвары… Вы ничего не поняли… Она же… завянет… Через десять лет она станет… обычной… толстой бабой… А я хотел… подарить ей… вечность…
Крид подошел к профессору, наступил тяжелым сапогом на полу его белого халата и сверху вниз посмотрел на академика с таким леденящим, древним презрением, от которого старик инстинктивно вжал голову в плечи:
— Вечность ты сейчас получишь в Бутырском изоляторе, гражданин член-корреспондент. В одиночной камере смертников. Там как раз стены толстые, никто твоих лекций слушать не станет.
Майор повернулся к Громову:
— Капитан, вяжи фигуранта. Протокол изъятия вещдоков оформите вместе с Шестаковой. Все скальпели, банки с волосами и записи — под строгую опись прокуратуры. Ни один лист не должен пропасть до приезда следственной бригады.
— Будет сделано, Виктор Иванович, — Грач ловко защелкнул браслеты наручников на тонких запястьях хирурга, предварительно сплюнув на разбитый кафель. — Пошли, светило ты наше закатное. Пора и честь знать. Тебя на Петровке товарищ Дронов заждался, прямо извелся весь от политической сознательности.
Платонов осторожно завернул Майю в тяжелый солдатский тулуп, снятый с вешалки в коридоре, и бережно поднял ее на руки. Девушка была легкой, словно пушинка, голова ее бессильно опустилась ему на плечо, а пальцы судорожно цеплялись за воротник шинели.
Они вышли из душного, провонявшего эфиром подземелья на крыльцо.
Метель над Снегирями наконец утихла. Небо над верхушками вековых сосен расчистилось, сделавшись глубоким, иссиня-черным, и сквозь морозный воздух алмазными искрами засияли крупные зимние звезды. Горизонт на востоке, в стороне Москвы, уже начинал бледнеть, наливаясь первой робкой синевой холодного утра.
Семьдесят два часа, отпущенные городским комитетом партии, еще не истекли. Но ночной закройщик закончил свою кровавую партию навсегда.

До Ленинградской заставы добирались в тяжелом, изматывающем молчании, прерываемом только натужным воем третьей передачи да глухим постукиванием цепей о смерзшиеся подкрылки. В кузове гулял ледяной сквозняк, но Майя этого уже не чувствовала: укутанная в два овчинных тулупа с головой, балерина тяжело и прерывисто дышала на заднем сиденье, вздрагивая всем телом от каждого толчка машины на ухабах Волоколамского шоссе. Алексей всю дорогу сидел рядом, прижимая девушку к себе здоровой рукой, пока сквозь разорванный суконный рукав шинели на брезент мерно сочилась липкая, темная кровь.
Москва встретила сыщиков свинцовым, морозным рассветом. Над кирпичными трубами заводов на Пресне стояли ровные белые столбы печного дыма, дворники в замасленных брезентовых фартуках лениво скрябали лопатами обледенелую брусчатку у Белорусского вокзала, а навстречу «газику» уже ползли первые утренние трамваи, высекая синие колючие искры на провисших проводах.
У ворот Первой градской больницы на Большой Калужской майор Крид даже не стал тормозить перед шлагбаумом. Армейский вездеход с грохотом снес хлипкую деревянную перекладину, проскочил по заснеженной липовой аллее и юзом замер у парадного подъезда хирургического корпуса.
Дальше все закрутилось в гулкой больничной суете.
— Носилки живо! — зычный, командный голос Крида эхом раскатился по вестибюлю, заставив пожилого швейцара выронить медный совок для золы. — Дежурного хирурга сюда, живо! Отравление парами хлороформа тяжелой степени, отек легких под вопросом!
Скрипнули железные колеса каталки. Две заспанные санитарки в застиранных белых халатах и седой коренастый доктор с висящим на шее фонендоскопом перехватили безжизненное тело девушки прямо из рук Платонова. В нос ударил знакомый, въевшийся в больничные стены дух камфары, сухой хлорки и кипяченого белья.
— Давление падает, пульс едва прощупывается, — бросил врач, на ходу заглядывая под веки Майи и слушая хрипы в худой груди. — Сестра, готовьте лобелин в ампулах, камфару подкожно, согревание конечностей и кислородную подушку в палату интенсивной терапии. В операционную ее, на второй этаж!
Алексей шагнул было следом за каталкой к широкой лестнице, но доктор резко развернулся, упершись ладонью ему в грудь:
— Куда вы в грязной шинели прете, товарищ командир? В палату вход посторонним строжайше воспрещен, там стерильный режим!
— Я не посторонний, доктор, — глухо, через силу ворочая языком, отозвался Платонов. Голова кружилась от потери крови и навалившейся свинцовой усталости, в глазах плыли желтые мутные круги. — Я из МУРа. Она свидетель по расстрельному делу. И если с ее головы хоть один волос упадет…
— Да хоть из самого Кремля, мил человек! — сердито, но без злобы оборвал его старый врач, цепко мазнув взглядом по его залитому кровью рукаву. — Девчонку мы вытащим, вовремя привезли, отек еще не сел на альвеолы. А вот вам самому впору на перевязочный стол ложиться. Гляньте на себя: рука распорота до надкостницы, лицо белое, как мел на лекции. Марья Ивановна, уведите офицера в процедурную, обработайте рану и наложите глухой шов, пока заражение не пошло.
Крид, стоявший у входа и закуривавший папиросу прямо под плакатом «Курить строго воспрещается», молча кивнул напарнику:
— Иди, Алексей. Зашейся. Я выставлю двоих бойцов комендатуры у дверей палаты, комар не пролетит. Заславского повезли на Петровку, там Мальцев уже ждет протоколы. Иди, приведи себя в порядок.
Процедурный кабинет на первом этаже пах йодоформом и крепким спиртом. Пожилая фельдшерица с тяжелыми, но удивительно ловкими крестьянскими руками молча разрезала ножницами задубевший от засохшей крови рукав платоновской шинели, промыла глубокий рваный порез перекисью водорода и, не тратя времени на уговоры, всадила в предплечье тонкую хирургическую иглу с шелковой нитью. Алексей лишь крепче сжал зубы, глядя в заиндевевшее окно, за которым медленно разгорался холодный розовый восход. Шесть ровных стежков стянули края раны, тугая марлевая повязка легла поверх плеча, и старлей, накинув распоротую шинель внакидку, поднялся со стула.
Палата номер семь в конце коридора второго этажа тонула в полумраке. За высокими окнами с полукруглыми сводами тихо кружились редкие снежинки, оседая на карнизе. Возле дверей навытяжку застыл рослый милиционер с карабином через плечо, проводивший старлея коротким понимающим взглядом.
Платонов тихо нажал на латунную ручку и шагнул внутрь, бесшумно прикрыв за собой дверь.
Здесь было тепло, пахло свежевыстиранным холстом и хвоей от стоявшей на окне банки с еловыми ветками. На высокой железной кровати, укрытая белым байковым одеялом до самого подбородка, лежала Майя.
Ее лицо все еще оставалось бледным, почти прозрачным в утреннем свете, но на впалых щеках уже проступал слабый, живой румянец. Возле подушки мерно посапывала резиновая кислородная подушка с эбонитовым мундштуком, а на тумбочке тикали маленькие дорожные часики в кожаном футляре. Густые темные волосы балерины были бережно расправлены по подушке, целые, нетронутые, живые.
Алексей пододвинул тяжелый деревянный табурет, сел у изголовья и осторожно, боясь потревожить, положил свою здоровую ладонь на край одеяла, рядом с ее тонкой, расслабленной кистью.
Усталость, копившаяся последние трое суток, навалилась на сыщика неподъемной чугунной плитой. Веки налились свинцом, в висках глухо отдавался ритм метронома из снегиревского подвала, перед глазами плыли серые лица убитых девочек, перекошенная физиономия Бородина и ледяной оскал профессора Заславского. Но здесь, в этой тихой палате, где мерно вздымалась девичья грудь, весь этот кровавый московский морок наконец-то отступал, растворяясь в холодном утреннем воздухе.
Часы на тумбочке отсчитали полчаса. Затем еще час.
Платонов сидел неподвижно, привалившись затылком к прохладной штукатурке стены, прислушиваясь к каждому вдоху девушки.
И вдруг тонкие пальцы Майи шевельнулись. Рука ее слабо, неуверенно скользнула по простыне и наткнулась на шершавую ладонь сыщика. Длинные ресницы дрогнули, веки медленно приоткрылись. Темные, глубокие глаза балерины сначала непонимающе блуждали по незнакомому лепному карнизу потолка, но затем взгляд ее сфокусировался на фигуре Алексея.
В этих глазах не было вчерашнего смертного ужаса. Лишь бездонная, тихая усталость и бесконечное, робкое узнавание.
— Алексей… — голос девушки прозвучал совсем тихо, надтреснуто, со слабым хриплым присвистом в связках. Она попыталась приподнять голову, но сыщик мягко удержал ее за плечо.
— Лежите, Майя. Не двигайтесь. Все позади. Вы в безопасности, в Первой градской.
Она слабо сжала его пальцы своими холодными пальцами. Губы балерины тронула едва заметная, слабая улыбка, от которой у старлея щемяще кольнуло где-то под ребрами:
— Я помню… снег. И вашу шинель. Вы несли меня по сугробам… Мне казалось, что если я отпущу ваш воротник, то провалюсь в темную яму, где нет музыки.
— Никаких ям больше не будет, — Алексей бережно накрыл ее ладонь второй рукой, стараясь не тревожить перевязанное плечо. — Профессор арестован. Дело закрыто. Ваша нога заживет через пару недель, доктор сказал, связка цела, только растяжение. К премьере будете на сцене.
Майя медленно перевела взгляд на его забинтованную руку, на темные пятна засохшей крови на кителе, и в глазах ее блеснули слезы:
— Вы из-за меня чуть не погибли… Зачем вы поехали туда, Алексей? Ведь он мог убить вас обоих.
— Затем, Майя, что кто-то в этом городе должен защищать музыку от тех, кто считает себя вправе резать струны, — негромко, но очень твердо ответил Платонов. — Спите. Доктор велел дышать кислородом и не разговаривать до вечера.
Она не ответила, лишь послушно закрыла глаза, не разжимая слабой ладони. Дыхание девушки постепенно выровнялось, сделалось глубоким и спокойным. Майя провалилась в целебный, чистый сон, свободный от призраков подземелья.
Дверь палаты тихо, без малейшего скрипа приоткрылась.
Платонов повернул голову. На пороге стояла Вера Шестакова.
Следовательница выглядела так, будто сама провела эту ночь на передовой под артобстрелом. Форменное драповое пальто было расстегнуто, синий китель примят, серый пуховый платок сбился на плечи, открывая растрепавшиеся темные пряди волос. Под глазами девушки залегли глубокие синяки, тонкий нос заострился от бессонницы и нервного перенапряжения, а от одежды ощутимо тянуло морозным воздухом, машинной гарью и папиросным дымом петровских кабинетов. Под мышкой Вера держала объемистую кожаную папку с гербовым тиснением прокуратуры.
Она замерла на пороге, скользнув взглядом по спящей балерине, затем по рукам Алексея и Майи, сцепленным на краю одеяла. На лице Шестаковой на мгновение промелькнула сложная, трудноуловимая тень — смесь женской горечи, облегчения и глубокой усталости, но уже через секунду черты ее лица снова разгладились, вернув привычную строгую собранность офицера юстиции.
Алексей осторожно высвободил пальцы из руки Майи, поднялся с табурета и на цыпочках вышел вслед за Верой в коридор.
Они остановились у широкого окна с видом на заснеженный сквер. Внизу, у кованых ворот больницы, уже вовсю кипела утренняя жизнь: сновали санитарные полуторки, дворники ругались у куч мерзлого гравия, а по тротуарам спешили на смену рабочие в ватниках и каракулевых шапках.
— Ну что там на Петровке? — вполголоса спросил Платонов, потирая ноющее плечо.
— Все кончено, Алексей, — Вера тяжело прислонилась плечом к прохладному стеклу рамы, и в голосе ее впервые за все дни прозвучала неподдельная человеческая теплота. — Заславский раскололся на третьем часу допроса. Старик Мальцев лично вел протокол. Когда мы выложили перед профессором его сафьяновый блокнот, ножницы завода «Красногвардеец» и колбы с волосами из подвала — спесь с него слетела в одну секунду. Он подписал признательные показания по всем трем эпизодам. И по Розановой в Нескучном, и по Селезневой у монастыря, и по нападению на Лаврову в Сокольниках.
— А сорок седьмой год? — быстро спросил сыщик. — Валевская?
— Признал, — кивнула Шестакова. — До мельчайших деталей описал, как душил ее шелковым шнуром на Путяевских прудах. Сказал, что это была его первая «муза». После чего его тогда же, в октябре сорок седьмого, срочно бросили на закрытый атомный объект на Урал по личному указанию Курчатова, и зверь затих на четыре года, лишенный доступа к театру. Медицинская экспертиза Института Сербского признает его вменяемым. Суд будет закрытым, Военная коллегия Верховного Суда СССР. Высшая мера, без права на помилование.
— А Бородин? Чекисты успокоились?
Вера едва заметно усмехнулась одними уголками бледных губ:
— Подполковник Бородин сегодня утром имел крайне неприятный разговор в городском комитете партии. Мальцев положил на стол первому секретарю копию протокола допроса академика с признанием вины и рапорт майора Крида о попытке срыва оперативных мероприятий органами госбезопасности. Бородину объявили неполное служебное соответствие за дезориентацию следствия. Дело остается в производстве городской прокуратуры и МУРа до передачи в трибунал. Полковник Дронов уже готовит приказ о представлении всей нашей группы к ведомственным наградам.
Платонов тяжело выдохнул, глядя на кружащиеся за стеклом снежинки:
— К черту награды. Главное — успели. Еще бы полминуты в том подвале, и мы бы привезли сюда труп.
Вера Николаевна повернулась к нему. Ее темные глаза смотрели на старлея серьезно, глубоко, без капли прежней процессуальной колкости и высокомерия, с которыми она встретила его в первый день расследования. Она видела перед собой не просто дерзкого фронтовика-оперуполномоченного, нарушавшего инструкции главка, а человека, который в одиночку пошел против всей системы казенного отрицания, доказал невозможное и вырвал живую душу из лап безумия.
Следовательница медленно сняла шерстяную варежку с правой руки. Ее тонкая, озябшая ладонь с коротко остриженными ногтями легла в широкую, перепачканную пороховой гарью и бинтами руку Платонова.
Рукопожатие получилось крепким, твердым и долгим. В этом простом солдатском жесте не было лишних слов, обещаний или чиновничьих восторгов — в нем звенело молчаливое фронтовое братство двух людей, выдержавших самый страшный удар и устоявших на краю бездны.
— Спасибо, Платонов, — тихо, почти шепотом произнесла Вера, не отводя глаз. — За все спасибо. Если бы не вы… я бы до сих пор искала английских шпионов среди декораций. Берегите ее. Она действительно удивительная.
Девушка мягко высвободила пальцы, поправила тяжелую папку под мышкой и решительным шагом направилась к выходу по длинному больничному коридору. Стул дежурного милиционера скрипнул, каблуки ее форменных туфель мерно застучали по метлахской плитке, удаляясь все дальше, пока звук окончательно не растворился в утреннем шуме просыпающегося корпуса.
Платонов постоял у окна еще минуту, слушая, как город за стенами начинает свой новый, мирный трудовой день. Затем повернулся, тихо отворил белую филенчатую дверь и вернулся на свой табурет в палату номер семь, где на тумбочке мерно отсчитывали секунды маленькие дорожные часы, а в воздухе пахло хвоей, камфарой и чистой, спасенной жизнью.

Глава 16

Ступени хирургического корпуса Первой градской встретили Алексея глухим, гулким холодом. Дверь с тяжелой пружиной захлопнулась за спиной, отсекая больничный мир с его въедливым духом карболки, хлорамина и прелого бинтового тряпья, а в лицо пахнуло чистым, почти хрустальным ноябрьским воздухом.
Шов на левом предплечье мерно и назойливо пульсировал под свежей марлевой повязкой. Старый врач зашил добротно, на совесть, стянув края распоротой шкуры суровой шелковой нитью, но каждый шаг по мерзлому гравию больничного двора отзывался в руке тягучей, горячей волной. Пальто висело на левом плече внакидку: пробитый скальпелем рукав суконного кителя фельдшерица распорола до самой проймы, и теперь холодный ночной сквозняк неприятно холодил голое тело под драпом.
Алексей вышел за чугунные ворота на Большую Калужскую и на секунду замер под круглым матовым фонарем, по привычке сунув правую руку в карман шинели.
Пальцы сами собой, без всякого участия разума, нащупали сплюснутый картонный коробок «Казбека». Плотный, ребристый край пачки казался продолжением собственной ладони — за последние четверо суток, пока они с Грачем и Шестаковой рыли носом промерзшую землю, табачный чад заменял и завтрак, и ужин, и сон. Стоило нервам натянуться до скрипа, как рука машинально выдергивала папиросу, чиркала серной спичкой о ребро, и в легкие шла густая, горькая смола, дарившая обманчивую передышку на пять минут.
Платонов медленно вытянул коробок на свет, поддел ногтем крышку и посмотрел на ровные бумажные гильзы. В горле сразу встал сухой, мерзкий комок, во рту разлилась кислая слюна заядлого курильщика, от которой заныли коренные зубы.
— Хватит, — вслух, негромко сказал старлей, глядя, как белый пар от его дыхания завивается вокруг фонарного столба. — Надышался уже. И эфиром, и гарью, и этой дрянью.
Он с силой захлопнул крышку, переломил пальцами торчащий картонный уголок и засунул пачку в самый глубокий потайной карман, за подкладку, подальше от шальных пальцев. Вместо папиросы вытащил из спичечного коробка простую осиновую спичку, обломил серную головку о пуговицу и сунул сухую деревяшку в зубы, прикусив ее резцами.
Голова после бессонных ночей казалась пустой и гулкой, словно медный котел. Машину Крид забрал с собой на Петровку, докладывать Мальцеву и расставлять караулы вокруг арестованного профессора, а Грач остался в дежурке отмокать над чайником. Алексей мог бы поймать попутный грузовик или дождаться дежурного ведомственного автобуса, но мысль о том, чтобы снова лезть в тесную, пропахшую бензином железную коробку и слушать чьи-то расспросы, вызывала глухую тошноту.
Хотелось просто идти. Медленно, не считая минут, переставляя гудящие ноги по широким тротуарам, пока ночной город смывает с души липкую грязь снегиревского подвала.
Ночная Москва готовилась к празднику. До седьмого ноября оставалось меньше двух суток, и столица в этот предутренний час напоминала огромный муравейник, затаившийся перед парадом.
Вдоль Калужской улицы на деревянных лесах копошились рабочие в брезентовых верхонках. Двое рослых мужиков при помощи пеньковых канатов натягивали на фасад жилого дома циклопическое полотнище кумача, на котором белыми полуметровыми литерами горело: «Да здравствует 34-я годовщина Великого Октября!». Полотнище хлопало на ветру, словно парус тяжелого баркаса, рабочие негромко переругивались сквозь зубы, придерживая углы баграми, а внизу, у подножия лесов, дымила железная бочка с углями, бросавшая багровые отсветы на заиндевелый тротуар.
Один из монтажников, пожилой мужик в заячьем треухе с опущенными ушами, спрыгнул с нижней перекладины, подошел к бочке погреть озябшие ладони и проводил Платонова долгим, цепким взглядом:
— Слышь, служивый! Покурить не найдется? С полуночи на ветру висим, пальцы к железу прикипают, а табак весь до трухи выдуло.
У Алексея внутри что-то предательски шевельнулось, рука сама дернулась к карману, где лежали нетронутые папиросы. Соблазн достать пачку, угостить работягу и заодно затянуться самому, оправдав это фронтовой солидарностью, был почти непреодолимым.
Он перекатил осиновую спичку языком из одного угла рта в другой, задержал дыхание, пережидая мутную волну никотиновой жажды, и покачал головой:
— Не курю, батя. Бросил с сегодняшнего дня.
Рабочий удивленно крякнул, смерив взглядом его забинтованную руку и погоны старшего лейтенанта:
— Надо же… Офицер, при портупее, весь в бинтах, а балуется характером. Ну, дело хозяйское. Бросать — оно правильнее, легкие казенным дымом забивать не след. Бывай, командир.
Платонов зашагал дальше, чувствуя, как по спине пробежал легкий озноб от одержанной маленькой победы над собственным телом. Мелочь, чепуха на фоне всего пережитого, но эта маленькая деталь возвращала ощущение власти над самим собой.
На Крымском мосту ветер разгулялся вовсю. Широкое полотно реки внизу лежало тяжелым, маслянисто-черным зеркалом, в котором то и дело вспыхивали длинные золотые отражения кремлевских рубиновых звезд и фонарей с набережной. У самых гранитных быков вода уже начинала затягиваться тонким, хрупким салом первого ледка — он шуршал при каждом набеге волны, издавая тихий, стеклянный звон, похожий на шелест сухих листьев.
Алексей остановился у чугунных перил, положив здоровую руку на холодный металл.
Мысли, которые он старательно отгонял все эти дни, теперь накатили разом, без спроса. Он смотрел на темную воду и пытался понять, кем он стал здесь, в этом суровом, выскобленном до костей пятьдесят первом году.
Там, в его настоящей прошлой жизни, оставшейся где-то в немыслимом будущем, мир был сложным, суетливым, переполненным ненужными словами и стеклянными экранами. Преступников ловили по базам ДНК, телефонным биллингам и камерам наружного наблюдения; маньяков изучали на университетских кафедрах судебной психиатрии, раскладывая их детские психотравмы по аккуратным буржуазным полочкам.
А здесь… Здесь все держалось на жилах, на кулаке майора Крида, пробивающем дубовый стол, на упрямом взгляде Веры Шестаковой, листающей архивную пыль при свете керосинки, и на тяжелом нагане в кармане шинели. Здесь не было полутонов: либо ты стоишь насмерть за девчонку в репетиционном трико, либо городские скверы превратятся в витрину для безумных профессоров с бристольскими открытками.
Перед глазами снова всплыло лицо Майи.
Хрупкое, прозрачное в свете больничной лампы, с темными тенями под веками и тонкими пальцами, судорожно сжимавшими его ладонь. «Мне казалось, что если я отпущу ваш воротник, то провалюсь в темную яму, где нет музыки…». Она спала сейчас там, на втором этаже Первой градской, укутанная в казенное байковое одеяло, и за ее окном мерно скрипели сапоги часового. Она была жива. И ради этого стоило терпеть и ноющую руку, и тупую ненависть полковника Дронова, и ледяной оскал чекиста Бородина.
По мосту, вздымая колесами сухую снежную пыль, прогрохотал поливальный «ЗИИС», переоборудованный под расчистку снега. Водитель в овчинном полушубке посигналил одинокому пешеходу хриплым клаксоном, обдав Платонова запахом теплой солярки и мокрого железа.
Сыщик спустился с моста к Остоженке.
Здесь, в старых дворянских и купеческих переулках, время окончательно потеряло свой ход. Толстые кирпичные особнячки с лепными львами над воротами спали, укрытые высокими сугробами. Из редких полуподвальных окон тянуло сладковатым духом пекущегося сдобного хлеба — где-то в глубине дворов работала ночная пекарня райпищеторга, и этот простой, мирный дух горячей муки вытеснял из памяти воспоминания о формалине и сушеных розах профессора Заславского.
На углу Лопухинского переулка Алексей приметил круглосуточную стеклянную будку дежурного стрелочника трамвайных путей. Внутри, освещенная керосиновой лампой с жестяным отражателем, сидела пожилая женщина в пуховом платке, поверх которого был надет брезентовый дорожный жилет. Перед ней стоял эмалированный чайник, а на табурете лежала раскрытая фанерная коробка с пирожками.
Дверь будки приоткрылась, выпустив густой клуб теплого пара.
— Товарищ командир! — окликнула женщина дребезжащим, но бодрым голоском. — Чего ночью пешком морозишься? Трамваи только через час пойдут, первый седьмой номер еще на кольце в депо греется. Зайди, погрейся у чугунки, чаю налью из шиповника!
Платонов помедлил секунду, тронул забинтованное плечо и перешагнул порог будки, пригнув голову под низкой притолокой.
В тесном закутке было жарко, как в деревенской бане. Маленькая буржуйка в углу трещала сухими березовыми щепками, бока ее светились вишневым жаром, а на жестяном листе грелся пузатый чайник.
— Спасибо, мать, — Алексей опустился на деревянный ящик из-под крепежа, пристроив раненую руку на колене. — С ног валюсь, честно говоря.
— Вижу, что с ног, — покачала головой стрелочница, наливая темный, пахнущий лесом настой в толстый граненый стакан. — Глаза запали, щеки серые, шинель вон на боку разодрана. С дежурства, небось? С завода или из органов?
— Из розыска, — коротко отозвался Платонов, принимая стакан обеими ладонями. Горячее стекло обожгло замерзшие пальцы, по телу разлилась спасительная, тяжелая истома.
Женщина понимающе поджала губы, придвинула к нему фанерную коробку, накрытую чистым вафельным полотенцем:
— Кушай пирожок, сынок. С картошкой и луком, еще теплые, сама с вечера напекла, пока внуки спали. Ох, неспокойно в городе последние дни было. Бабы на базаре шептались, будто душегуб объявился, девок по садам режет. Вчера вот соседка с Хамовников прибегала, плакала: племянницу из хореографического до темноты дома запирают, в булочную одну не пускают. Правда ли, нет ли?
Алексей сделал большой глоток терпкого, кисловатого чая, разломил теплый пирожок и посмотрел в добрые, изрезанные морщинами глаза старухи:
— Брешут на базаре, мать. Был один паразит, да весь вышел. Взяли его сегодня ночью. Крепко взяли, больше никого не тронет.
Стрелочница мелко перекрестилась под брезентовым жилетом, облегченно вздохнув:
— Слава тебе господи… Значит, не зря флаги на проспекте вешают. А то грех один — праздник на носу, а у людей на сердце камень. Ты кушай, кушай, не стесняйся. Чай у меня ядреный, на сахарине, сил прибавит.
Она полезла в карман жилета, достала сплющенную пачку «Беломора», протянула Алексею:
— Закуривай, сынок. Вижу же, мучаешься, спичку в зубах мусолишь. Мужику после тяжелой работы первая отрада — табачком затянуться.
Алексей посмотрел на белые бумажные гильзы. В груди снова шевельнулся знакомый глухой голод, требующий привычной никотиновой соски, чтобы притупить усталость и снять напряжение в мышцах.
Но он лишь мягко улыбнулся, покачал головой и отстранил ее руку:
— Спасибо, мать. Не надо. Я теперь без этого научусь. Воздух в Москве больно хорош под утро, жалко его портить.
— Ишь ты, гордый какой, — старуха спрятала папиросы обратно, одобрительно хмыкнув. — Ну и правильно. Мой покойный тоже говорил: пока сам себе хозяин — никакой черт тебя не скрутит.
Допив настой и поблагодарив хозяйку, Алексей вышел обратно в ночную прохладу.
Город вокруг начал оживать. Небо над крышами старых домов на Пречистенке из пепельно-серого стало наливаться глубокой, холодной синевой. Вдали, со стороны Арбатской площади, послышался металлический перестук колес — по рельсам тяжело катил первый трамвай, зажигая в окнах ранний утренний свет.
Платонов шел по Гоголевскому бульвару.
Старые вязы и липы стояли в тишине, бережно укрытые пушистым инеем. Под подошвами хрустел свежий наст. Раненая рука ныла, но боль была уже привычной, здоровой, говорящей о том, что тело справляется, швы держат, а жизнь продолжается.
Впереди маячил тяжелый день: допросы на Петровке, составление обвинительного заключения вместе с Шестаковой, неминуемые разборки с полковником Дроновым и скрытая, глухая война с чекистами Бородина, которые никогда не забудут публичной пощечины в кабинете городского прокурора. Впереди был ноябрьский парад, новые дела, нераскрытые грабежи и темные подворотни Марьиной Рощи.
Но прямо сейчас, на этой пустынной аллее, над которой занимался холодный рассвет великого города, стояла удивительная, кристальная тишина.
Алексей выплюнул измочаленную осиновую спичку в урну у чугунной скамьи, расправил плечи под широким сукном пальто и глубоко, полной грудью вдохнул морозный утренний воздух. В легких больше не было гари.
Только холод, терпкий запах первого снега и чистое, упрямое дыхание живого человека.

Морозное утро выдалось удивительно тихим, будто весь мир за окном решил взять передышку после трех суток бешеной гонки. Сквозь затейливые ледяные пальмовые ветви, наросшие за ночь на стеклах, пробивалось робкое, бледно-золотое солнце. В комнате пахло остывшей голландкой, льняным маслом от холстов и сухой полынью, пучок которой висел у притолоки еще от прежних жильцов.
Алексей проснулся на скрипучей железной койке без привычного толчка тревоги. Сердце не колотилось в горле, за окном не выли сирены, и в голове не тикал проклятый метроном из снегиревского подземелья. Тело, правда, напоминало мешок с битым кирпичом: ребра ныли после кувырков по мерзлому насту, а зашитое левое предплечье под повязкой пульсировало глухой, тупой болью. Но это была простая, понятная боль заживающего мяса, с которой вполне можно было жить.
Старлей сел на матрасе, опустил босые ноги на крашеные половицы и шумно потянулся, слушая, как с сухим треском расправляются позвонки.
— Ну что, Платонов, — негромко сказал он в пустоту комнаты, глядя на свои огрубевшие ладони. — Война войной, а пугать советских граждан диким оскалом больше резона нет.
В медном умывальнике в углу вода за ночь подернулась тонкой стеклянной корочкой. Пришлось разбить ледок черенком ложки, зашипеть от обжигающей стыни и щедро плеснуть колючую влагу в лицо. Сонливость и муть смыло в одно мгновение.
Алексей достал с полочки трофейный немецкий бритвенный станок, круглую баночку с мыльным кремом и помазок из жесткой барсучьей щетины. Взбив тугую, душистую пену прямо в глиняной кружке, он густо намазал щеки и подбородок, глядя в мутноватый осколок зеркала, прибитый к косяку. Из глубины амальгамы на него смотрел крепкий тридцатилетний мужик: серые внимательные глаза без тени вчерашней лихорадки, четкий, упрямый подбородок, тонкий белый след старого осколочного касания на виске.
Бритва пошла по коже с сухим, хрустящим звуком, снимая трехдневную жесткую щетину широкими, уверенными полосами. Левая рука слушалась плохо, пальцы пока покалывало от натянутых шелковых швов, поэтому натягивать кожу на скулах приходилось осторожно, кончиками пальцев, чтобы не потревожить свежую перевязку.
После бритья сыщик плеснул на ладонь щедрую порцию «Тройного» одеколона из граненого флакона. Спирт ожег свежевыбритые щеки яростным, бодрящим огнем, выбив слезу, но в нос ударил чистый, бодрый дух цитрусовой корки и бергамота, окончательно вытравивший из памяти запах больничной карболки.
С шинелью дело обстояло хуже: распоротый скальпелем рукав требовал основательной штопки, а на сукне кое-где темнели засохшие капли чужой и своей крови. Надевать такое рванье было стыдно даже для дежурства по отделу. Алексей полез в старый дубовый сундук, стоявший в ногах кровати, и выудил оттуда запасное парадно-выходное обмундирование, выданное вещевой службой главка еще в сентябре и до сих пор лежавшее в нафталиновой бумаге.
Темно-синий шерстяной китель с новенькими эмалевыми звездочками на чистых погонах сел по фигуре безупречно, скрыв под плотной тканью белый контур бинтовой повязки. Под китель пошла свежая, выстиранная хозяйкой дома сорочка из плотного отбеленного льна с жестким подшитым подворотничком. Начистив яловые сапоги казенным вонючим гуталином до тусклого, маслянистого блеска и затянув командирский ремень на вторую дырочку, Платонов критически оглядел себя в зеркале.
Получилось строго, подтянуто и на удивление мирно. Исчез озлобленный окопный волк в засаленном ватнике — перед отражением стоял образцовый оперуполномоченный Московского уголовного розыска, которому не зазорно показаться и на правительственном приеме, и в прокурорском кабинете.
По привычке рука скользнула в карман за куревом, нащупала сплюснутую пачку «Казбека», но Алексей лишь усмехнулся одними уголками губ. Коробок отправился на полку к книгам, а в карман легла круглая жестяная коробочка мятных леденцов «Театральные», купленная когда-то в буфете.
На часах было без четверти девять, когда Платонов перешагнул порог старинного здания районной прокуратуры на Неглинной.
В узких коридорах с высокими сводчатыми потолками царила полусонная, бумажная тишина, прерываемая лишь размеренным металлическим стуком пишущих машинок «Ундервуд» из машбюро да негромким шарканьем курьерских войлочных штиблет. Никакой петровской суматохи с автоматчиками, пьяными задержанными и криками дежурных здесь не было. Воздух пах казенным уютом: лежалой архивной бумагой, конторским силикатным клеем, сургучом и крепким чаем.
Дверь с латунной табличкой «Следователь юстиции Шестакова В. Н.» была приоткрыта на ширину ладони.
Алексей тихо толкнул дубовую створку и замер на пороге.
Кабинет Веры напоминал поле битвы, на котором победу одержала канцелярия. Весь огромный письменный стол, два приставных стула и даже широкий подоконник были завалены пухлыми картонными папками, скоросшивателями, актами медицинских экспертиз и фотографическими таблицами.
Сама хозяйка кабинета сидела в центре этого бумажного циклона, подперев щеку тонким кулачком. На ней был надет строгий темно-синий мундирный жакет с начищенными форменными пуговицами, но верхний крючок воротника был расстегнут, открывая белую шейку. Темные волосы, обычно уложенные в безупречный строгий валик, слегка растрепались, пара непослушных завитков падала на лоб, а под глазами залегли темные, трогательные тени бессонницы. В зубах у девушки был зажат простой граненый карандаш, а пальцы, перепачканные фиолетовыми чернилами, лихорадочно перелистывали очередной машинописный лист.
— Вера Николаевна, разрешите войти представителям уголовно-исполнительной власти? — негромко, с легкой усмешкой произнес Алексей, прислонившись плечом к косяку.
Шестакова вздрогнула, карандаш выпал из губ на зеленую промокашку. Она подняла глаза, собираясь, по всей видимости, выдать привычную отповедь о нарушении распорядка присутственных мест, но фраза застряла у нее в горле.
Взгляд следовательницы медленно, с неподдельным изумлением скользнул по его начищенным сапогам, отглаженным брюкам-галифе, новенькому кителю с чистым подворотничком и остановился на гладко выбритом, посвежевшем лице старлея.
Брови Веры медленно поползли вверх, а на бледных щеках проступил едва заметный румянец:
— Ба… Платонов, это вы? Или вас в Первой градской подменили на солиста ансамбля песни и пляски имени Александрова?
— Никак нет, товарищ младший юрист, оригинал в единственном экземпляре, — Алексей шагнул в комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь. — Решил, что являться в органы надзора в виде ободранного лешего — это прямое неуважение к букве закона. Разрешите присесть?
— Садитесь, раз пришли, — Вера с облегчением откинулась на высокую спинку кожаного кресла, смерив его насмешливым, но очень теплым взглядом. — И пахнет от вас… Чем это пахнет? Неужели «Тройной»? А где же привычный букет из махорки, пороховой гари и бензина третьей автобазы? Вы меня пугаете, Алексей Григорьевич. Уж не на свидание ли собрались после сдачи дела?
— На свидание с советским делопроизводством, Верочка, — хмыкнул сыщик, отодвигая стопку чистых бланков с края стола и присаживаясь напротив. — Зашел узнать, как продвигается подготовка нашего профессора к встрече с Военной коллегией. А заодно предложить свои скромные услуги в качестве чернорабочего. Рука правая цела, голова вроде на месте, а оставлять вас один на один с этой бумажной лавиной у меня совесть не поворачивается.
Вера посмотрела на горы папок вокруг себя, тоскливо вздохнула и провела ладонью по лицу, стерев на секунду маску сурового юриста:
— Ох, Платонов… Знали бы вы, какая это каторга. Заславский в Бутырках молчит как сыч, только требует адвоката из Академии наук и личное свидание с академиком Бакулевым. А мне к завтрашнему утру нужно свести воедино четыре эпизода: Валевскую из сорок седьмого, Розанову, Селезневу и покушение на Лаврову в Сокольниках. Плюс незаконное хранение наркотических веществ особой группы, плюс хищение инструментария, плюс материалы по Майе… Каждая бумажка требует описи, сквозной нумерации, визы экспертов и сшивания суровой ниткой в три прокола с сургучной печатью. У меня пальцы уже не разгибаются, честное слово.
— Так давайте сюда дырокол и нитки, — Алексей решительно закатал правый рукав кителя, пододвигая к себе пухлую пачку актов судебно-медицинского вскрытия. — На фронте учили не только стрелять, но и наградные листы сшивать так, чтобы генерал при проверке не придрался. С чего начнем?
— Начните с вещественных доказательств по особняку на Знаменке, — Вера с явным удовольствием передала ему толстую канцелярскую книгу в ледериновом переплете. — Нужно сверить опись фотопленок и колб с трофеями с протоколом негласного осмотра. Только ради всего святого, Платонов, пишите разборчиво. У вас почерк, конечно, не гимназический, как у нашего подопечного, но иногда ваши буквы похожи на стенографию шифровальщика генерального штаба.
— Клевета на органы дознания, — невозмутимо парировал опер, макая стальное перо в массивную бронзовую чернильницу. — Мой почерк закален в окопах под ураганным огнем противника. Он краток, суров и лишен мелкобуржуазных завитушек.
— Вот и оставьте суровость для протокола допроса шофера, — фыркнула девушка, пододвигая к себе лист с обвинительным заключением. — Шофер, кстати, всю ночь со слезами на глазах доказывал, что ничего не знал. Думал, профессор просто балерин на загородную дачу возит связки лечить по доброте душевной. Лапоть ивановский.
В кабинете воцарилась уютная, размеренная рабочая атмосфера, которой Алексею так не хватало все эти дни. За окном неторопливо кружился редкий снежок, скрипели перья по плотной бумаге, сухо щелкали ножницы, подрезающие казенные ленты, и мерно шипела старая чугунная батарея под подоконником.
После леденящего кошмара операционной в Снегирях эта бумажная рутина казалась настоящим спасением. В перекладывании пожелтевших страниц, сверке инвентарных номеров и подшивании протоколов была своя простая, целебная магия. Хаос и безумие, выпущенные на волю серийным убийцей, теперь методично, параграф за параграфом, упаковывались в строгие картонные рамки советского уголовного процесса, превращаясь из ночного ужаса в обычные тома судебного дела, над которыми скоро опустится деревянный молоток председателя трибунала.
Около полудня Вера отложила перо, потянулась, зажмурившись как кошка на завалинке, и лукаво покосилась на напарника:
— А вы ведь совсем не курите сегодня, Платонов. Я за три часа ни одной спички от вас не услышала. Неужели решили стать абсолютно положительным персонажем с плаката общества трезвости?
— Здоровье берегу для службы отечеству, — Алексей затянул узлом суровую нить на корешке второго тома, отрезал концы и протянул девушке жестяную коробочку. — Леденец хотите? Мятный, освежает мысли лучше любого папиросного чада.
Вера взяла двумя пальчиками маленькую круглую конфетку, отправила в рот и покачала головой, посмеиваясь:
— Чудеса в решете. Старший лейтенант МУРа Платонов угощает следователя прокуратуры леденцами вместо того, чтобы дымить «Беломором» в форточку и травить фронтовые байки. Костя Громов, если увидит, решит, что вас контузило повторно. Он-то в дежурке небось уже полпачки махорки извел, рассказывая молодым операм, как он лично выбивал скальпель из рук академика.
— Косте можно, у него натура широкая, разведывательная, — улыбнулся Алексей. — Ему без подвига и жизнь не в радость. А я, знаете ли, Вера Николаевна, сегодня душой отдыхаю. Никто в тебя стрелять не пытается, с ножом не бросается, по сугробам в три часа ночи бегать не надо. Сиди себе, перекладывай бумажки в компании красивой и умной женщины… О чем еще мечтать советскому милиционеру в канун всенародного праздника?
Шестакова на секунду замерла, кончик ее уха тронул предательский румянец, но она тут же сдернула с лица смущение, привычно прикрывшись процессуальной строгостью:
— Ого, старший лейтенант перешел к прямому нарушению субординации и неуставным комплиментам? Смотрите, Платонов, внесу ваше замечание в особый протокол за попытку оказания психологического давления на надзорный орган.
— Вносите, гражданка прокурор, — Алексей подался чуть вперед, опершись здоровой рукой о стол. — Вину признаю полностью, чистосердечно раскаиваюсь и готов понести наказание в виде внеочередного заваривания чая. Где у вас тут казенный кипяток добывают?
— Направо по коридору у тети Маши в кубовой, — Вера с улыбкой достала из нижнего ящика стола две фарфоровые кружки с синими васильками и маленькую жестяную баночку из-под чая «со слоном». — Только кружки сполосните как следует. А то там до вас заседали товарищи из отдела по борьбе с хищениями, от них вечно чесночной колбасой пахнет на весь этаж.
Через десять минут на столе уже исходили густым, терпким паром две кружки темно-янтарного настоя. К чаю Вера торжественно извлекла из сумочки бумажный кулек с сухими ванильными сушками.
Они пили чай вприкуску, глядя на заснеженную Неглинную за стеклом, и говорили обо всем подряд — легко, тепло и без тени той отчужденности, что стояла между ними во время ночных поисков.
Вера рассказывала про своего отца — чудаковатого академика-ботаника, который до сих пор вздыхал по дореволюционным гербариям и искренне расстраивался, когда дочка вместо кафедры биологии ушла на юридический факультет МГУ. Алексей, аккуратно лавируя между реалиями своего странного послевоенного существования и памятью человека из будущего, вспоминал смешные случаи из жизни гарнизонов, рассуждал о том, как изменится Москва через десять-двадцать лет, и с искренним удовольствием слушал ее звонкий, грудной смех.
— А вы странный человек, Платонов, — вдруг тихо, посерьезнев, сказала Вера, обхватив горячую чашку обеими ладонями и глядя на него сквозь пар. — Иногда кажетесь простым рубахой-парнем, войсковым разведчиком с тяжелой рукой. А иногда… смотришь на вас — и кажется, будто вы на всех нас смотрите откуда-то издалека. Будто знаете наперед, чем все закончится, и жалеете нас, дураков. Откуда в вас это? В каких таких академиях вас учили понимать душу этих выродков?
Алексей помолчал, разглядывая крупинки сахара на донышке блюдца.
— Жизнь учила, Вера. Война учила. Когда четыре года подряд видишь, как легко человек ломается и выпускает наружу зверя, начинаешь понимать анатомию этой грязи лучше любого профессора. Главное — самому человеком остаться, когда вокруг все сыплется.
Девушка внимательно, глубоко посмотрела на него, словно пытаясь разглядеть что-то за его серыми глазами, но расспрашивать дальше не стала. Лишь мягко коснулась кончиками пальцев его здоровой руки, лежащей на сукне стола:
— Вы остались, Алексей. И Майю спасли. Она… действительно красивая. Необыкновенная какая-то. Берегите ее.
— Обязательно, — негромко отозвался опер, чувствуя, как в груди разливается спокойное, ровное тепло. — Но сейчас мы спасаем город от Заславского. Давайте-ка поднажмем, Вера Николаевна, а то нам до вечера этот том не одолеть.
— Давайте, — тряхнула челкой Шестакова, решительно берясь за перо. — К вечеру закончим, а завтра… завтра пойдем на парад смотреть. Вы ведь не откажетесь составить компанию скромному работнику юстиции на Красной площади, старший лейтенант?
— Почту за великую честь, гражданка следователь, — козырнул Платонов здоровой рукой.
Они снова склонились над бумагами.
За окном сгущались ранние ноябрьские сумерки, зажигались первые фонари на Кузнецком Мосту, город дышал морозной свежестью грядущего праздника, а в теплом кабинете районной прокуратуры мерно скрипели два стальных пера, ставя окончательную, жирную точку в кровавой истории ночного закройщика.

Глава 17

Стук в дверь раздался в начале восьмого утра, когда на дворе еще только серело, а переулок тонул в морозной сизой полутьме. Стучали не по-ментовски — не кулаком в железо с требованием немедленно открыть, а костяшками пальцев, сухо и мерно, будто отсчитывали секунды на артиллерийском хронометре.
Платонов, натягивавший теплый шерстяной свитер, замер у голландки, привычно нащупав под подушкой рукоять нагана. Но стук повторился — два длинных удара и один короткий. Свои.
На пороге стоял Крид.
Увидеть начальника убойного отдела в таком виде Алексею еще не доводилось. Вместо привычной тяжелой офицерской бекеши с портупеей и папахи на майоре было надето широкое темно-серое драповое пальто с потертым каракулевым воротником, из-под которого виднелся серый вязаный шарф грубой деревенской вязки. На голове красовалась простая темно-синяя кепка-восьмиклинка с плотным козырьком, надвинутая на самые брови, а на ногах вместо яловых командирских сапог сидели глубокие фетровые боты на резиновом ходу, в каких любили щеголять пожилые арбатские бухгалтеры. Великан казался шире в плечах раза в полтора, но форма казенного человека с него слетела начисто.
— Здорово, Платонов, — негромко бросил Крид, окинув комнату быстрым хозяйским взглядом и перешагнув порог. — Китель снимай. В казенном сукне сегодня гулять не с руки. Надевай что попроще, чтоб за версту ментовским духом не несло, и пошли.
— Куда путь держим, Виктор Иванович? — Алексей стащил со стула старую куртку-москвичку на ватине и поправил повязку на левом предплечье, стараясь не морщиться от ноющей боли.
— В Марьину Рощу прогуляемся, — спокойно ответил майор, засовывая руки в глубокие карманы пальто. — Пора пыль с ушей стряхнуть после твоих балерин и профессоров. В городе перед седьмым числом муть со дна поднимается, шпана зашевелилась, гастролеры из Ростова подтянулись на парад поглазеть да по карманам пошарить. Надо поглядеть, чем земля дышит.
— А машина? — Платонов глянул в заиндевевшее окно, выходившее во двор.
— На своих двоих потопаем. До Сущевки трамваем доедем, а дальше пешком. Железка колесная в тех краях только глаза мозолит.
Через полчаса они уже спрыгивали с подножки гремящего на стрелках трамвая у Рижского вокзала.
Здесь начиналась совсем другая Москва, не имевшая ничего общего с парадным гранитом Тверской или строгой чистотой правительственных кварталов. Марьина Роща встретила их сырым печным чадом, брехом цепных псов из-за глухих заборов и непролазной снежно-ледяной кашей под ногами. Деревянные кривобокие бараки в два этажа лепились друг к другу, перемежаясь старыми дореволюционными складами, сараями с поленницами дров и голубятнями, торчавшими на длинных шестах прямо в хмурое ноябрьское небо.
В переулках кружили стаи тяжелых сизых голубей. Пахло прелым сеном, дешевым самосадом, конским навозом и жареной на комбижире треской, дух которой доносился из раскрытых форточек коммуналок.
Платонов шел чуть позади Крида, машинально перекатывая во рту обломанную осиновую спичку. Желание закурить скребло горло мелкой колючей наждачкой, особенно когда навстречу попадались мужики в засаленных телогрейках, смачно смолившие «козьи ножки» из серой газетной бумаги. Алексей старался дышать глубже, придерживая раненую руку у кармана и цепко оглядывая темные проходные дворы. Для любого опера с Петровки зайти в Рощу по гражданке и без взвода автоматчиков считалось верным способом словить перо под ребро в первом же тупике.
Однако стоило им свернуть в узкий Шереметьевский проезд, как Алексей начал замечать нечто странное.
Возле низкого забора у водоразборной колонки переругивались две бабы в ватниках, набиравшие ведра на коромысла. Рядом крутился местный инвалид на самодельной тележке с подшипниками вместо колес — кряжистый мужик без обеих ног, в выцветшей гимнастерке со споротыми погонами и тяжелым кованым утюгом в руках, которым он отталкивался от обледенелой земли. Увидев шагающего по тропинке великана в драповом пальто, калека замер на полудвижении, сдернул с головы рваный танкистский шлемофон и хрипло, во всю глотку гаркнул:
— Виктор Иваныч! Батя, живой!
Бабы у колонки мгновенно замолчали, словно им перекрыли краны, торопливо подобрали подолы и вразнобой, с робкой бабьей суетливостью закивали:
— Здравствуйте, товарищ Крид… Доброго здоровьичка, Виктор Иванович…
Крид даже шага не сбавил, лишь коротко тронул двумя пальцами козырек восьмиклинки и глянул на инвалида:
— Здорово, Прохор. Керосином по дворам не спекулируешь больше?
— Ни в жисть, Иваныч! — истово перекрестился инвалид широким крестом, сверкнув золотой фиксой. — Как ты в сорок восьмом велел на артель щетки вязать пойти, так и сижу на штамповке, честное партийное слово! Ребята вчерась с Марьиной говорили, тебя вроде ранило тяжело под Снегирями? Мы ж тут свечки за тебя в церкви ставили, даром что беспартийные!
— Рано меня отпевать, Прохор. Живи спокойно. Сыну скажи, чтоб в техникум документы подавал, хватит ему по чердакам голубей гонять.
Они пошли дальше, а Платонов лишь удивленно покосился на своего начальника. Чтобы марьинорощинская шантрапа и базарные спекулянты так встречали начальника убойного отдела МУРа, которого в уголовном мире звали «Седым медведем», в голове сыщика укладывалось с трудом.
У кирпичного глухого забора бывшей чаеразвесочной фабрики дорогу им перегородили трое парней. На вид — чистые урchannel: кепки-малокозырки на затылках, хромовые сапоги гармошкой, шелковые белые шарфики под распахнутыми драповыми пальтишками и тяжелые, наглые физиономии молодых блатных, уверенных в собственной безнаказанности. Старший из них, долговязый парень с кривым шрамом через губу, лениво сплюнул сквозь зубы под ноги Алексею и полез в карман за финкой.
— Эй, дяди, закурить не…
Договорить парень не успел. Взгляд его скользнул по неторопливо надвигающейся фигуре Крида, наткнулся на светлые, неподвижные глаза майора, и вся блатная спесь слетела с парня за долю секунды, будто ее смыло ледяной водой из брандспойта. Челюсть парня отвисла, рука в кармане судорожно дернулась и замерла, а двое дружков за его спиной моментально вжали головы в плечи и попятились к забору.
— Чего замолчал, Гусь? — негромко спросил Крид, остановившись в полушаге от долговязого. Голос майора звучал не сердито, а скорее устало, как у отца, заставшего непутевого недоросля за мелкой шкодой. — Доставай железо, раз руку в карман сунул. Поглядим, чему тебя дядька в лагере под Котласом научил.
Гусь побледнел так, что оспенные крапины на его носу посинели. Он торопливо выдернул пустые руки из карманов, прижал их к груди и согнулся в угодливом полупоклоне:
— Виктор Иваныч… Бес попутал, Христом богом клянусь, не признал со спины! Думал, спекулянты с Тишинки за угол свернули! Какое железо, вы что, гражданин начальник! Я ж чистый, как слеза комсомолки, на мебельной фабрике второй месяц ящики сколачиваю!
— Знаю я твои ящики, — Крид смерил парня тяжелым взглядом, от которого тот едва не осел в сугроб. — Скажи Косому и всей вашей шелупони у Стрелецких бань: если на праздники хоть один карман в трамвае дернут или у бабы кошелку срежут — лично приду. И разговаривать в кабинете не стану. Сразу за Сущевский вал в овраг выведу и руки переломаю в трех местах. Усек?
— Все до капли понял, Виктор Иваныч! — зачастил Гусь, пятясь задом и дергая дружков за рукава. — Никакого криминала, тише воды будем сидеть, салют в форточку смотреть! Здоровья вам, батя!
Шпана растворилась в темном проходном дворе так стремительно, словно их ветром сдуло.
— Ловко вы их, — не удержался Платонов, вынимая спичку изо рта. — Вроде и ксиву не доставали, и голоса не повысили, а у них поджилки трясутся сильнее, чем перед расстрельной командой.
— В Роще, Леха, бумага с гербом мало чего стоит, — отозвался Крид, сворачивая в кривой переулок между покосившимися деревянными бараками. — Здесь люди битые, пуганые, им статьи кодекса до лампочки. Здесь только силу помнят и слово. Если пообещал вора закопать и закопал — уважают. А если пообещал невиновного из петли вытащить и вытащил вопреки всему главку — будут помнить до гробовой доски. Я этот район двадцать лет топчу, с тридцать первого года, когда тут еще с обрезами средь бела дня гуляли. Каждый камень знаю, и меня каждая собака знает.
В глубине тупика, за высоким забором из потемневшего горбыля, притаился старый бревенчатый флигель с резными наличниками — остаток богатой купеческой усадьбы, чудом уцелевший среди рабочего хлама. На крыльце сидел седой, абсолютно белый старик в поношенном ватном поддевке и валенках с галошами, крошивший сухой хлеб десятку голубей.
Увидев гостей, старик неторопливо поднялся, оперся на суковатую палку и приподнял потертую бархатную ермолку:
— Мир дому вашему, Виктор Иванович. Давно не заглядывали. Чайку испьете? У меня сегодня брусничный лист заварен, из вологодских посылок.
— Здравствуй, Соломон Маркович, — Крид пожал сухонькую старческую руку с неожиданной мягкостью. — Чай пить недосуг, дело есть на две затяжки. Познакомься: Платонов Алексей, мой старший опер. Человек надежный, порох нюхал.
Старик окинул Платонова цепким, молодым взглядом из-под кустистых седых бровей, задержался на перевязанной руке и уважительно кивнул:
— Слышал, слышал. На Знаменке много шума было, до наших трущоб эхо докатилось. Редкой породы хищник был, дай бог памяти, в Петербурге до германской войны похожий случай на Фонтанке разбирали… Ну, проходите в сени, на ветру стоять старым костям не годится.
В крошечной комнатке старика пахло сушеными травами, книжной пылью и старым табаком. Вдоль стен высились самодельные стеллажи, доверху забитые дореволюционными томами в кожаных переплетах: история, философия, медицинские атласы Брокгауза и Ефрона.
Соломон Маркович, как понял Платонов из короткого разговора, был личностью в Марьиной Роще легендарной: бывший присяжный поверенный Санкт-Петербургской судебной палаты, чудом переживший все чистки и ссылки, осел здесь в тридцатые годы и стал негласным третейским судьей и ходячей энциклопедией всего московского «дна». К нему шли и старые воры решать споры по понятиям, и работяги за юридическим советом, и… майор Крид, когда нужно было нащупать невидимые нити столичного подполья.
— Что на дне шепчут, Маркович? — спросил Крид, присаживаясь на табурет и расстегивая воротник пальто. — Меня чужие интересуют. Кто в город пришел за последнюю декаду?
Старик медленно налил кипятка из медного самовара в три тонких стакана в мельхиоровых подстаканниках, придвинул гостям и негромко заговорил, аккуратно взвешивая каждое слово:
— Чужие есть, Виктор Иванович. Из Ростова прибыл небезызвестный Жорж Полундра со своей ватагой. Человек дерзкий, без понятий, на мокрое дело идет легко, как водки выпить. Но они сейчас на дно залегли у товарной станции Каланчевки, ждут седьмого числа, хотят под шумок праздничного салюта вскрыть ювелирный спецраспределитель на Кузнецком. Местные авторитеты с ними знаться не хотят — боятся, что вы всю Рощу танками перепашете, если в центре пальба начнется.
— Каланчевка, говоришь… — прищурился майор, и в светлых глазах мелькнула знакомая холодная искра. — Номера стрелок и пакгаузов знаешь?
— Знаю, отчего не знать, — старик достал из кармана огрызок химического карандаша и быстро набросал на клочке оберточной бумаги пару строк. — Второй тупик за угольным складом, вагон-ледник с оторванной пломбой. Там они сидят, водку глушат. С ними двое беглых из карагандинского лагеря, злые как волки. Осторожнее будьте, Виктор Иванович. У них автоматы немецкие припасены.
— Разберемся, — Крид свернул записку, убрал во внутренний карман и положил на край стола увесистый сверток, завернутый в серую газету — Алексей краем глаза заметил там кусок твердокопченой колбасы, пачку чая «со слоном» и папиросы. — Спасибо за чай, Соломон Маркович. Дров на зиму хватит? Если что, скажи участковому, на складе райсовета распил березовый остался, подкинут пару кубов.
— Спасибо, Виктор, дай бог тебе здоровья, — старик проводил их до крыльца, перекрестив широкую спину майора на прощание.
Они вышли на улицу. Мороз крепчал, небо над крышами бараков начало очищаться, приобретая прозрачный, стеклянный синий цвет.
Платонов шел рядом с командиром, и чувство растерянности в его душе сменилось глубоким, почти благоговейным пониманием. Этот огромный, неразговорчивый человек с белыми волосами держал в кулаке не просто убойный отдел Петровки — он держал баланс всего огромного, темного и страшного города. Для воров он был неотвратимой карой, для бродяг и забытых стариков — последней защитой, а для начальства вроде Дронова — опасной, несокрушимой скалой, о которую разбивались любые кабинетные интриги.
— Ну что, Платонов, — вдруг негромко усмехнулся Крид, покосившись на напарника из-под козырька кепки. — Насмотрелся на марьинорощинский балет? Думал, мы тут только из наганов палить умеем да протоколы строчить?
— Честно говоря, товарищ майор, не ожидал, — признался Алексей, снова доставая из кармана сухую спичку и зажимая ее в зубах. — Думал, в этих трущобах советская власть только до заката действует, а дальше закон тайги. А тут… вас боятся больше, чем комендантского часа, но при этом кланяются, как родному.
— Власть, Леха, она не в кобуре и не в погонах живет, — Крид остановился у перекрестка, оглядывая заснеженные крыши Рощи. — Власть — она в правде. Если ты закон под себя гнешь или ради галочки невиновного под топор подводишь — ты для них пес шелудивый, даже если на плечах генеральские звезды. А если ты стоишь прямо и волка от овцы отличаешь — тебя и в аду уважать будут. Запомни это, опер. Тебе после меня этот отдел держать придется.
Платонов вздрогнул, повернув голову к майору:
— Почему мне, Виктор Иванович? Вы вроде на пенсию не собираетесь.
Крид промолчал. Он лишь глубже засунул руки в карманы своего драпового пальто, посмотрел на поднимающееся над Москвой бледное солнце и медленно зашагал вперед, взметая легкую снежную пыль фетровыми ботами.
— Время такое, Алексей. Время крутое идет. Но пока мы здесь — город будет спать спокойно. Пошли к вокзалу, пора ребят на Каланчевку поднимать. Ростовские гости заждались нашего приема.

На стрелочном посту у Каланчевской товарной станции пахло жженым углем, мокрым брезентом и казенным сургучом. Дежурный железнодорожник в засаленном ватнике, едва Крид молча показал из ладони красную книжку с гербом, без лишних расспросов уступил майору тяжелый настенный аппарат с круглой бронзовой ручкой индуктора.
Крид крутанул рукоять трижды, снял трубку на толстом шнуре и негромко, но с той особой весомостью, от которой на коммутаторе Петровки телефонистки вытягивались в струнку, бросил в мембрану:
— Девятка. Соедини с дежурным по управлению. Тарасов? Крид говорит. Поднимай дежурную опергруппу на двух крытых «газонах». Громова бери, автоматчиков из комендантского взвода и шесть человек с петровского резерва. Патронов не жалеть, бронежилеты стальные захватите, если на складе остались. Куда ехать? Каланчевка, Северный тупик за угольными эстакадами. Машины глушить у виадука, подходить скрытно по насыпи. Время пошло.
Пока опергруппа пробивалась сквозь предпраздничные заторы Садового кольца, Алексей с Кридом уже прощупывали подходы к тупику.
Здесь, за высокими штабелями донецкого антрацита, город окончательно терял человеческий облик. Рельсы, припорошенные серым колючим снегом, разбегались веером к темным пакгаузам, между стрелками тяжело пыхтел маневровый паровоз-«овечка», выбрасывая в низкое небо клубы жирного пара, а над путями стоял глухой металлический лязг сцепных приборов.
Нужный вагон-ледник белел облезлой серой краской в самом тупике, упиравшемся в глухой кирпичный забор комбината. Свинцовая пломба на тяжелом чугунном запоре была аккуратно перекушена кусачками и висела на одной проволочке, а из вентиляционной заслонки на крыше тянуло едва уловимым духом махорочного дыма, сырой овчины и дешевой водки.
Костя Громов подполз по брезентовому скату угольной кучи через двадцать минут. Лицо разведчика пылало от мороза, перебитый нос под свежим пластырем воинственно топорщился, а из-под распахнутого полушубка хищно высовывался вороненый ствол автомата Судаева. Следом за ним, бесшумно перекатываясь через мерзлые шпалы, рассредоточились шестеро автоматчиков в маскхалатах поверх шинелей.
— Обложили со всех сторон, Виктор Иванович, — сипло доложил Грач, плюхаясь на брюхо рядом с Платоновым и прижимаясь к ледяному угольному пласту. — Двое бойцов на стрелке за цистернами залегли, четверо держат задний торец и глухой забор. Если кто сиганет через буфера — прямо в сугроб мордой ухнет под перекрестный огонь. Там их пятеро или шестеро, судя по голосам. Пьют, сволочи, гармошка губная пиликает.
— Заходить будем жестко, — Крид снял варежки, сунул их в карман пальто и достал из-под полы тяжелый «Маузер К-96» в полированной деревянной кобуре-прикладе. Металл затвора щелкнул с сухим, плотным звуком взведенной пружины. — Жорку Полундру и ростовских по возможности брать живьем для следствия, им еще на суде раскладывать схемы сбыта камней. А вот беглых из Караганды уговаривать не станем. Они на зоне вышак себе заработали, терять им нечего, полезут на рожон до последнего патрона. Платонов, ты с левого борта прикрываешь, я выношу запор. Громов, твои бойцы заходят следом и сразу гасят свет. По местам.
Они преодолели последние тридцать метров по глубокому, слежавшемуся снегу железнодорожной насыпи под прикрытием белого облака пара от проходившего паровоза.
Крид взлетел на железную подножку вагона легко, с грацией матерого таежного зверя. Его тяжелый сапог с размаху ударил в кованую щеколду запора. Металл лопнул с визгливым скрежетом, массивная двустворчатая дверь ледника с грохотом откатилась по направляющим роликам, и в темное нутро вагона хлынул холодный воздух пополам с яростным ревом командира:
— МУР! Оружие на пол, суки, перестреляю всех!
Внутри вагона, освещенного керосиновой коптилкой без стекла, на ящиках из-под снарядов сидели пятеро.
На расстеленной газете «Гудок» валялись куски мерзлого сала, пустые бутылки из-под «Московской» и россыпь золотых карманных часов с цепочками. Вся блатная банда застыла на секунду с раскрытыми ртами, ошалев от внезапного морозного сквозняка и вида гигантской фигуры майора в дверном проеме.
Первым опомнился сидевший у дальней стенки детина в засаленной лагерной телогрейке без пуговиц — беглый карагандинский рецидивист по кличке Косой Зуб. С перекошенной от дикой ярости рожей он перекатился через ящики, выхватывая из-под кучи прелой соломы трофейный немецкий автомат «МП-40». Вороненый ствол с характерным круглым набалдашником мушки уже поднимался в сторону входивших оперов, палец каторжника лег на спусковой крючок.
Платонов только вскинул свой наган, но Крид среагировал быстрее человеческого глаза.
Тяжелый ствол маузера в руке майора даже не дрогнул — длинный выстрел калибра 7,63 разорвал тесноту вагона глухим, оглушающим ударом грома. Пуля вошла рецидивисту аккурат в переносицу, ровно между налитыми кровью бешеными глазами. Сила удара была такой чудовищной, что детину буквально сорвало с ног, швырнуло спиной на железную обшивку стены и бросило в угол бесформенным, уже мертвым кулем. Немецкий автомат со звоном брякнулся о рифленый пол, даже не успев щелкнуть бойком.
Второй беглый, жилистый мужик с синей лагерной наколкой во всю шею, попытался дернуть из рукава длинную самодельную пику, но Крид, шагнув вперед, вторым выстрелом в упор раздробил ему правое плечо, а подоспевший Грач с размаху опустил приклад своего ППС на затылок бандита, наглухо уложив того на солому.
Сам Жорж Полундра — щеголеватый ростовский налетчик в коверкотовом пиджаке и хромовых сапогах — от такого поворота событий мгновенно потерял весь свой южный гонор. Он рухнул на колени прямо в битую стеклянную посуду, вжав голову в плечи и истошно заголосив:
— Не стреляйте, граждане начальники! Сдаемся, все отдадим, оружие бросили!
Оставшиеся двое молодых подручных без звука распластались по углам, вытянув дрожащие руки вперед и стуча зубами от пережитого смертного страха.
— Принимай товар, капитан, — не меняя ровного дыхания, бросил Крид Громову, опуская дымящийся ствол маузера и ставя оружие на предохранитель. — Вязать всех наглухо. Тех, кто скулит — прикладом по зубам для профилактики простудных заболеваний. Оружие и награбленное описать на месте.
Через четверть часа операция была завершена с армейской педантичностью.
Бойцы комендантского взвода споро вытаскивали упирающихся задержанных на насыпь и заталкивали их в темное нутро крытой полуторки. На ящике перед Платоновым лежали изъятые вещдоки: два трофейных немецких пистолета-пулемета, пара парабеллумов, тяжелая пачка поддельных командировочных предписаний с липовыми печатями комендатуры и холщовый мешочек, доверху набитый золотыми червонцами царской чеканки и бриллиантовыми брошами, приготовленными для сбыта.
Крид достал из кармана потертый клеенчатый блокнот, огрызок химического карандаша, послюнявил грифель и размашистым, жестким почерком набросал на странице пять пунктов: время вскрытия вагона, факт вооруженного сопротивления, уничтожение рецидивиста при попытке открыть огонь на поражение и опись стволов.
— Держи, Платонов, — майор вырвал лист и протянул его подошедшему лейтенанту из следственной бригады управления. — Передашь это бумагомарателям в канцелярии. Пусть протоколы строчат по форме номер четыре. Скажешь от меня лично: если до вечера хоть одна запятая в деле потеряется — дежурить будут всю праздничную ночь без права на чай.
Лейтенант козырнул, с опаской покосился на остывающее тело в углу вагона и торопливо закивал:
— Все сделаем в лучшем виде, товарищ майор! Прокурор района уже оповещен, понятые расписались.
— По коням, Алексей, — Крид повернулся к Платонову, хлопнув того по здоровому плечу. — Здесь мусорить больше нечего. Пусть молодежь ящики таскает, а нам пора пыль смыть.
Обратно на Петровку возвращались на служебной «победе», катившей по заснеженному Бульварному кольцу. Город уже сиял тысячами огней: на фасаде Моссовета вспыхнула огромная рубиновая иллюминация в виде герба Союза, из репродукторов на столбах лились бодрые звуки праздничных маршей, а по тротуарам шли нарядные москвичи с бумажными цветами и красными флажками в руках.
Смотря на этот мирный, сияющий предпраздничный праздник сквозь стекло машины, Алексей с особой остротой ощутил, какую страшную, невидимую грязь они только что срезали с тела этого города там, среди угольных куч Каланчевки.
Кабинет майора Крида на третьем этаже главного здания управления встретил их густым, обжитым теплом.
Здесь не было казенной сухости прокурорских покоев Шестаковой или перегруженного архивами склада, как в кабинете у Дронова. В углу за чугунной дверцей мерно потрескивали березовые поленья в массивной круглой голландке, облицованной темно-зелеными изразцами. На широком дубовом столе, лишенном бумажных завалов, стоял массивный телефонный аппарат правительственной вертушки и настольная лампа под тяжелым зеленым абажуром, отбрасывавшая на полированное дерево мягкий, изумрудный круг света.
Крид скинул драповое пальто, оставшись в простом шерстяном свитере домашней вязки, снял кепку, тряхнув гривой седых волос, и подошел к железному сейфу в углу.
— Садись к печке, Алексей, — не оборачиваясь, бросил майор, отпирая тяжелую стальную дверцу глухим щелчком ключа. — Рука как? Не дергает после беготни по шпалам?
— Терпимо, Виктор Иванович, — Платонов с наслаждением опустился в глубокое кожаное кресло у огня, вытянув гудящие ноги. — Швы вроде держат, фельдшерица в Первой градской на совесть затянула.
— Вот и ладно, — Крид достал из сейфа не привычную казенную водку, а пузатый эмалированный чайник с отбитым носиком, берестяной туесок с сушеными травами и литровую стеклянную банку, завязанную сверху пергаментной бумагой и бечевкой. — Хватит с нас сегодня казенного спирта. Чай пить будем.
Великан налил в чайник воды из графина, поставил его прямо на раскаленную чугунную конфорку голландки и зачерпнул из туеска щедрую пригоршню сухих, темных листьев, от которых по кабинету мгновенно поплыл удивительный, густой дух цветущего луга, медуницы и смородинового листа:
— Это иван-чай, Леха. Сам на Вологодчине летом собирал, когда в отпуск к сестре выбирался. Лист ферментированный, в русской печи томленый, с добавлением зверобоя и дикой малины. Никакой заграничный байховый рядом не валялся. Всю хмарь из жил вытягивает, кровь чистит и мысли на место ставит.
Через десять минут вода в чайнике заклокотала. Крид снял посудину за ручку обрывком полотенца, обдал крутым кипятком два тяжелых граненых стакана в мельхиоровых подстаканниках с изображением штурма Зимнего и накрыл чайник стеганой льняной грелкой.
Затем майор пододвинул к Платонову деревянную ложку, перочинным ножом срезал бечевку с банки и снял пергамент.
Внутри колыхалась темно-рубиновая, прозрачная на свет янтарная масса. Крупные, цельные ягоды садовой клубники плавали в густом сиропе, словно застывшие капли заката, и от банки пахнуло таким пронзительным, сладким ароматом настоящего июльского лета, что у Алексея на секунду перехватило дыхание.
— Налетай, опер, — Крид плеснул в стаканы темно-янтарный, почти черного цвета настой, от которого поднимался душистый, смолистый пар. — Варенье тетка из деревни под Егорьевском прислала. Ягода своя, сахарная, на меду вареная по старинному рецепту. Бери прямо ложкой, не стесняйся, не на банкете в посольстве сидишь.
Платонов зачерпнул полную ложку ягод, отправил в рот и запил большим глотком обжигающего травяного чая.
Горячая, терпкая волна с легкой приятной горчинкой омыла пересохшее горло, а следом за ней раскрылась мягкая, душистая сладость лесной ягоды, смывая остатки пороховой гари, горечь вчерашнего никотинового голода и холод пригородных перегонов. В теле разлилась спасительная, невероятная легкость. Мышцы, натянутые как струны последние трое суток, наконец-то расслабились, тяжесть покинула затылок, и сыщик почувствовал, как мирная, спокойная жизнь окончательно возвращается в свои законные берега.
Крид пил не спеша, держа горячий стакан обеими широкими ладонями и глядя на мерцающие в печи угли сквозь приоткрытую чугунную заслонку:
— Хорошо сидим, Алексей. Без протоколов, без чекистских соплей и без стрельбы.
— Варенье изумительное, Виктор Иванович, — искренне отозвался Платонов, щурясь от тепла. — В жизни ничего вкуснее не пробовал.
— Потому что с душой сделано, — негромко усмехнулся начальник убойного, отламывая ложкой ягоду. — В нашем деле, Леха, если душу в сапоги запрятать и только за казенную строчку держаться — через пару лет сам в волка превратишься. Или в такого, как подполковник Бородин, прости господи, у которого вместо сердца формуляр с сургучной печатью. А человеку тепло нужно. Без тепла на этой земле выжить нельзя, особенно после такой войны, какую мы с тобой переломали.
Крид помолчал немного, прислушиваясь к праздничной музыке, доносившейся с улицы сквозь двойные зимние рамы, а затем перевел на напарника свой светлый, проницательный взгляд:
— Завтра на трибуну не лезь. Пусть Дронов с Мальцевым рапорта в горком строчат да ордена делят. Майю проведай в больнице, я велел комендатуре пропуск тебе выписать бессрочный. А потом выспись. Отоспись за все дни. Наш с тобой главный бой, Платонов, еще впереди.
— Знаю, товарищ майор, — Алексей сделал еще один глоток душистого чая и посмотрел на свое отражение в темном оконном стекле, за которым расцветали первые праздничные ракеты над крышами великого города. — Знаю. Но пока чай горячий — мы постоим.

Глава 18

Ноябрьская сырость в подъезде дома в Малом Казенном переулке стояла густая, въедливая, замешанная на запахе пережженного растительного масла, кошачьих следов и прелой дровяной трухи. Праздничный угар Седьмого ноября выветрился из коммуналок за сутки, оставив по себе в коридорах лишь кислый дух вчерашней браги да сиплый храп отсыпавшихся заводских работяг.
Алексей спустился со второго этажа не спеша, придерживая левую руку в кармане куртки-москвички. Швы на предплечье затягивались ровно, но в промозглом сквозняке лестничного марша рубец настойчиво ныл, откликаясь на каждую перемену подмосковного давления. В зубах у старлея привычно торчала обломанная спичка — старая привычка курить натощак все еще требовала выхода, но Платонов упорно держал зарок, данную самому себе у чугунных перил Крымского моста.
В полутемном вестибюле у массивной парадной двери, заколоченной наглухо еще с тридцатых годов, висели жестяные почтовые ящики. Кривобокие, выкрашенные грязно-зеленой масляной краской по ржавчине, они хранили следы бесчисленных переделок: петли перекошены, фанерные дверцы держались на согнутых гвоздях вместо замочков. Жильцы доверяли друг другу мало, но чужих во двор не пускали — ворота держал дежурный по дому, хромой ветеран дядя Миша.
Ячейка номер шесть принадлежала Платонову.
Обычно туда не падало ничего интереснее подписной «Красной звезды», повесток из райвоенкомата для сверки учетных карточек да редких профсоюзных листовок с призывом сдать нормы ГТО на лыжах. Старлей подошел к ящику, отогнул дребезжащую дверцу и запустил руку внутрь.
Пальцы нащупали не плотную серую газетную бумагу, а плотный узкий лоскут, прижатый к пыльному донышку кусочком оконной замазки.
Алексей вынул находку на свет единственной мутной лампочки, свисавшей из-под закопченного лепного плафона.
Это была полоса бумаги, грубо оторванная от газетного листа иностранной печати. Бумага была желтоватой, древесной, ломкой от времени, но типографский шрифт не оставлял сомнений: тяжелый, готический немецкий фрактур военного времени, каким до сорок пятого года печатали берлинские и силезские правительственные ведомости. С обратной стороны проглядывали обрывки победных сводок вермахта за февраль сорок пятого года, перечеркнутые коричневым химическим пятном.
А на лицевой стороне, прямо поверх немецких строк, лежала надпись.
Строки были выведены густым черным типографским карандашом, жирно, с сильным нажимом, прорывавшим рыхлую бумагу на заглавных буквах. Рука писавшего была твердой, привычной к тяжелой мужской работе или оружию, а текст бил наотмашь, словно удар кованого приклада в грудь:
«Мы знаем, что ты спрятал под Бреслау, старлей. Время платить по счетам. Жди гостей».
Платонов замер, не сводя взгляда с обрывка.
В полутемном вестибюле было тихо, лишь за фанерной перегородкой дворницкой мерно капала вода в умывальнике да на улице тяжело прогромыхала порожняя полуторка. Воздух вокруг словно сгустился, сделавшись морозным и вязким.
Бреслау.
У Алексея внутри все похолодело. Будучи опером из другого времени, он пришел в это крепкое тридцатилетнее тело фронтовика со скудным багажом чужой памяти. Он знал по служебной карточке и боевым характеристикам, что старший лейтенант Платонов воевал в войсковой разведке, брал Кёнигсберг, форсировал Вислу, горел в бронетранспортере и закончил войну с двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу». Все провалы в биографии опер списывал на последствия тяжелейшей контузии, полученной при штурме форта номер пять, и до сих пор эта броня работала безотказно — и перед Кридом, и перед кадровиками МУРа.
Но Силезия… Осада крепости Бреслау, превращенной немцами в неприступный узел сопротивления, длилась почти три месяца, вплоть до самой капитуляции в мае сорок пятого года. Там шли самые ожесточенные, грязные городские бои, о которых в официальных сводках Совинформбюро предпочитали писать скупо.
Что делал там разведрот Платонова? Что спрятал прежний хозяин этого тела в пылающих подвалах немецкого города, если шесть лет спустя эхо тех событий прилетело в центр послевоенной Москвы?
Сыщик медленно поднес клочок бумаги к лицу.
Запаха пороха не было. Пахло сырым подвалом, машинным маслом и дешевой советской махоркой «Ява» — той самой, которую крутят в козьи ножки армейские шофера и грузчики на товарных станциях. Замазка, которой записка крепилась к ящику, была совсем свежей, мягкой, еще не успевшей затвердеть на сквозняке. Человек, оставивший весточку, поднялся в подъезд недавно — возможно, всего полчаса назад, пока Платонов кипятил чайник на общей кухне.
Значит, за домом следили. Знали, в какой ячейке почта старлея. Знали его звание и адрес.
Алексей сложил обрывок газеты вчетверо, спрятал его во внутренний карман куртки, поправил кобуру нагана под полой и неторопливо, не выдавая волнения шагом, вышел на крыльцо.
Двор в Малом Казенном лежал в серой утренней полудреме. Хромой дядя Миша с тяжелым железным ломом не спеша долбил наледь у водосточной трубы, охая на каждом замахе. Из приоткрытых ворот конюшни райпищеторга тянуло теплым конским навозом. На улице не было видно ни подозрительных машин, ни чужих фигур в надвинутых кепках.
— Здорово, Миша, — окликнул старика Платонов, спустившись на две ступеньки.
Дворник оперся на черенок лома, вытер рукавицей мокрый нос и приподнял треух:
— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант. Рука-то как? Не беспокоит больше?
— Терпимо. Скажи, дед, в подъезд чужие не заходили с рассвета? Почтальонка была?
Старик нахмурился, поскреб седую щетину на подбородке, вспоминая:
— Почтальонка Шура завсегда к десяти ходит, с утренним рейсом. А чужие… Да вроде не было никого, Алексей Григорьич. Разве что около семи, затемно еще, военный один за калитку шмыгнул. В шинели пехотной, без погон, и шапка ушанкой завязана. Я думал, к шоферу Федьке из третьей квартиры за долгом пришли, к нему вечно сослуживцы заглядывают. Постоял у ящиков минутку, вроде как спичку искал прикурить, да и назад пошел в сторону Покровки. Я и окликать не стал — мало ли служивых по Москве бродит.
— Понятно, — кивнул Алексей. — Ладно, долби лед, Миша. Под ноги песочку подсыпь у крыльца, скользко.
— Сделаем, командир, сделаем.
Платонов развернулся и поднялся обратно на второй этаж.
Дверь в его каморку была заперта на два оборота, цепочка висела на гвозде снаружи — следов взлома не видно. Но теперь эта тихая холостяцкая комната с мольбертом, железной кроватью и голландской печью больше не казалась надежным укрытием.
Прошлое, о котором он не имел ни малейшего понятия, вошло в дом без спроса. И если тот Платонов, чье имя и звание он носил, оставил за собой грязный фронтовой след, то расплачиваться за него придется здесь и сейчас, по законам пятьдесят первого года.

Тяжелый кованый крюк глухо опустился в скобу, отрезая каморку от промозглого коридора. Алексей постоял у входа, прислонившись лбом к холодной филенке двери, и перевел дух.
В комнате было тихо, лишь за тонкой дранковой перегородкой мерно шипел примус соседки, тети Паши, да где-то внизу, на булыжниках Казенного переулка, скрипели колеса водовозной телеги. До сих пор это жилье казалось Платонову тихой гаванью — казенная койка с панцирной сеткой, круглый стол, заваленный загрунтованным картоном, да круглая голландка, в чреве которой еще тлели утренние березовые угли. Но теперь стены давили, словно стенки раскрытого гроба. Чужое прошлое, дремавшее шесть лет, пробило обшивку, и в лицо пахнуло не лавандовым мылом балерин, а тяжелым запахом гари и фронтовой подлости.
«Мы знаем, что ты спрятал под Бреслау, старлей».
Алексей достал обрывок немецкой газеты, еще раз вгляделся в жирные, налитые яростью строчки, затем подошел к печке, сорвал чугунную заслонку и сунул бумагу в карман куртки. Сжигать нельзя — улика. Но оставлять на виду — безумие.
Сыщик медленно оглядел комнату, прикидывая, куда опытный войсковой разведчик, вернувшийся с фронта с целым ворохом наград и контузий, мог спрятать свои сокровенные тайны.
Обычный человек прячет под матрас или в книги на полке. Но старший лейтенант Платонов, судя по его боевому послужному списку, был волком тертым. Он брал «языков» под Кенигсбергом, минировал железнодорожные насыпи и прекрасно знал, как чекисты или полковые особисты потрошат офицерские чемоданы при малейшем подозрении в мародерстве. Значит, схрон должен быть глухим, надежным, но доступным без шума и пыли.
Алексей снял куртку, оставшись в старом вязаном свитере, осторожно размял зашитое предплечье — шелковые нити неприятно натянулись, кольнув свежей болью, — и принялся за работу.
Начал со шкафа.
Старый дубовый гардероб, оставшийся от дореволюционных хозяев, стоял в углу между окном и печью. Массивный, с облупившейся лакировкой и фальшивыми резными вензелями на карнизе, он пах нафталином и сыростью. Платонов методично перебрал все вещи: запасные галифе с малиновым милицейским кантом, шерстяное белье, парадный китель, пару застиранных бязевых сорочек. Прощупал каждый шов, проверил подкладку плечиков — пусто. Залез пальцами под карниз на крыше шкафа — слой вековой серой пыли лежал ровно, без единой царапины.
Затем настал черед железной койки. Опер встал на колени прямо на крашеные половицы, заглянул под панцирную сетку, прощупал полый каркас ножек. Снял матрас, распорол край холщового чехла перочинным ножом — солома и конский волос, ничего больше.
«Не там ищешь, Леха, — мысленно осадил себя сыщик, садясь на корточки у печи и вытирая испачканные сажей ладони о ветошь. — Ты ищешь глазами городского опера, который шмонает квартиру спекулянта. А он был пехотинцем. Он привык копать землю и прятать железо под корнями».
Взгляд Алексея опустился на пол.
Половицы в каморке были старыми, из широких плах лиственницы, покрашенных темно-коричневой охрой. Вдоль наружной стены, уходящей к холодному брандмауэру, тянулся массивный дощатый плинтус, прибитый коваными четырехгранными гвоздями. Возле голландки, где кирпичная кладка печи вплотную сходилась с деревянным настилом, плинтус образовывал небольшой глухой угол.
Платонов подобрался ближе, посветил карманным фонариком в щель между полом и стеной.
В темноте блеснуло что-то гладкое. Обычный глаз не заметил бы, но Алексей сразу приметил: шляпки двух гвоздей в самом углу были не забиты до конца, а аккуратно спилены под корень и посажены обратно на древесный клей, смешанный с пылью. Старый фронтовой фокус для быстрого съема.
Достав из кармана прочный немецкий складник, старлей осторожно поддел лезвием сухой сосновый брусок. Дерево чуть слышно хрустнуло, подалось вперед, обнажая узкую щель в подполье, забитую слежавшейся паклей и сухой мышиной трухой.
Пальцы Алексея нащупали в глубине пустоты плотный, холодный сверток.
Это был предмет размером с толстую книгу, наглухо завернутый в несколько слоев серой армейской промасленной клеенки и перевязанный суровой просмоленной бечевкой. На узлах лежали ровные капли застывшего темно-зеленого сургуча, срезанного с какого-то армейского ящика.
В этот самый момент в дверь негромко, по-хозяйски поскреблись.
— Алеша! Спишь, что ли, касатик? — послышался из коридора скрипучий, добродушный голос тети Паши.
Платонов мгновенно, не издав ни звука, сдвинул брусок обратно, сунул сверток под подушку и накинул поверх солдатское одеяло. Сердце под свитером колотилось часто и тяжело, но голос прозвучал абсолютно ровно:
— Не сплю, тетя Паша. Одеваюсь. Что стряслось?
Дверь приоткрылась ровно настолько, насколько позволял кованый крюк. В щель просунулось морщинистое, круглое лицо старухи в ситцевом платке. В руках она держала щербатую эмалированную миску, от которой поднимался густой пар с запахом квашеной капусты и разваренной перловки:
— Да вот, щей постных наварила со снетками, дай, думаю, племянничка покормлю, а то ходишь худющий, как жердь в заборе, одни глаза горят. Опять всю ночь где-то бандитов ловил? Руку-то вон бережешь, видать, зацепили окаянные?
— Зацепили малость, тетя Паша, да до свадьбы заживет, — Алексей подошел, снял крюк и принял горячую миску обеими руками, чувствуя, как от живого домашнего тепла немного отпускает ледяной узел под ложечкой. — Спасибо вам. Век не забуду.
— Ешь, ешь, служивый, — старуха цепко оглядела комнату, приметила сдвинутый половик у печки, но расспрашивать не стала, лишь сокрушенно покачала головой. — Ты бы женился, Алеша. Вон какая девица к тебе позавчера прибегала, тоненькая, как березка, в шали пуховой… Балерина, чай? Глазищи черные, испуганные. Бабе в доме быть надо, она и печь истопит, и щи с мясом сварит, а то пропадешь на своей милицейской службе ни за понюх табаку.
— Рано мне жениться, мать. Дел невпроворот. Праздники кончатся, там и поглядим.
— Ох, дела у них… Вся жизнь в делах, — вздохнула соседка, подоткнула фартук и зашаркала обратно по коридору к своим кастрюлям. — Ложку-то деревянную возьми на полке, жестяной рот раздерешь!
Платонов снова запер дверь, поставил миску на край стола, даже не глянув на еду, и вытащил из-под подушки клеенчатый сверток.
Лезвие ножа сухо разрезало бечевку. Серая клеенка развернулась, осыпая колени мелкой рыжей ржавчиной, и на стол легли две вещи.
Первой был толстый блокнот в темно-синей сафьяновой обложке — стандартная трофейная немецкая полевая книжка комсостава вермахта с чистыми нелинованными листами из плотной бумаги верже.
А второй… Второй вещью оказался тяжелый серебряный портсигар с рельефным изображением прусского орла на крышке. Внутри портсигара, обернутые промасленной марлей, лежали три предмета: золотой перстень-печатка с вырезанным фамильным гербом (рука, держащая изогнутый палаш), тонкий латунный ключ с замысловатой бородкой и выбитым номером «40», и сложенная вчетверо топографическая карта окрестностей города Бреслау издания Генерального штаба РККА за сорок четвертый год.
Алексей медленно провел ладонью по сафьяновому переплету блокнота.
Раскрыл первую страницу. На пожелтевшем листе, выведенный фиолетовыми чернилами из трофейной авторучки, лежал неровный, нервный, но безошибочно узнаваемый почерк — тот самый, которым сам Алексей расписывался в зарплатных ведомостях на Петровке. Почерк настоящего Платонова.
'2 мая 1945 года. Окрестности Бреслау. Пригород Клейнбург.
Капитуляция неизбежна, гансы выбрасывают белые простыни целыми ротами. Комендатура коменданта крепости генерала Нихофа драпает на запад к американцам. Наш разведвзвод перехватил три штабных фургона с охраной из фельджандармерии у старой кирпичной кирхи. Немцы отстреливались до последнего патрона, положили сержанта Колесникова и двоих ездовых. Вскрыли ящики. Это не штабные документы. Это спецгруз силезского земельного музея и трех банковских хранилищ: золото в слитках, церковная утварь, ковчеги с мощами и три кованых сундука с орденскими знаками и екатерининским серебром. Такого богатства я в жизни не видал даже на картинках в Эрмитаже'.
Платонов перевернул страницу, чувствуя, как в висках начинает тяжело пульсировать кровь.
'4 мая 1945 года.
Капитан Ванин из комендантской роты предложил не сдавать все под опись особистам. Сказал: «Леша, после нас тут все равно тыловики пройдут, все растащат по генеральским дачам, а мы кровь проливали четыре года и с голым задом домой вернемся». Нас было четверо: я, Ванин, старшина Зубов и шофер Седых. Решили спрятать два малых сундука в подвале кирхи, под завалом из рухнувших перекрытий, пока саперы не начали разминирование. Опись составили в двух экземплярах. Один ключ от подвала остался у Ванина, второй — у меня. Зубов нервничает, глушит трофейный шнапс кружками, грозится дойти до маршала Конева, если его обделят. Чую, добром эта затея не кончится. Если СМЕРШ пронюхает — расстрел на месте без всякого трибунала'.
Следующая запись была датирована уже июлем сорок пятого, из госпиталя в Лигнице:
«Зубова нашли с проломленной головой в канаве у казарм. Списали на пьяную драку с поляками. Но я видел рану — били сзади, кастетом или обухом топора. Седых демобилизовался и уехал в Ростов. Мы с Ваниным договорились: молчать до особого сигнала. Сокровища лежат на месте, кирху законсервировали, там сейчас советский склад ГСМ. Никто ничего не докажет, если мы сами рты не раскроем. Но по ночам мне снится Колесников. Смотрит на меня мертвыми белыми глазами и спрашивает: „За что я лег под Бреслау, старлей? За поповское злато?“ Спрятал дневник и ключ в Москве, за плинтус. Пусть лежит. Если трону — сгорю».
Записи обрывались. Последние страницы блокнота были чистыми, лишь на форзаце химическим карандашом стояли четыре цифры и дата: «1951. Срок подошел».
Алексей закрыл блокнот.
В каморке стало так тихо, что слышно было, как за стеной тикают старые стенные ходики соседки.
Картина прояснилась с пугающей, безжалостной отчетливостью. Человек, в чье тело его забросила судьба, не был святым. Он был храбрым офицером, боевым разведчиком, прошедшим через мясорубку страшной войны, но в самом конце, в победном угаре мая сорок пятого, он споткнулся о проклятое немецкое золото. Споткнулся, испугался смершевской петли, спрятал концы в воду и попытался начать новую жизнь в милиции, наивно полагая, что время смоет следы.
Но соучастники не забыли.
Шесть лет прошло. Склад ГСМ в Польше могли расформировать, гарнизоны начали выводить, или кто-то из подельников отсидел свой срок и вернулся в столицу голодным, озлобленным волком. Они решили, что Платонов либо уже добрался до тайника, либо держит у себя главную часть добычи.
А тут еще записка в почтовом ящике.
«Жди гостей».
Алексей поднялся, подошел к зеркалу и посмотрел в свои глаза.
— Ну что, тезка, — тихо прошептал он своему отражению. — Спасибо за наследство. Мало мне было кремлевского мясника в Снегирях, теперь еще твои фронтовые скелеты из подвала полезли.
Сыщик аккуратно завернул блокнот, карту и серебряный портсигар обратно в клеенку, но прятать за плинтус не стал. Сунул сверток во внутренний карман куртки, туда, где холодную ткань грел штатный наган. Если в дом полезут гости — тайник вскроют в первую очередь. Документы должны быть при нем.
На столе остывали тети-пашины щи. Платонов заставил себя взять деревянную ложку, съел несколько обжигающих кислых ложек, механически пережевывая разваренную перловку, и натянул кепку.
Нужно было ехать на Петровку. В убойном отделе ждала текучка, отчеты по банде Жоржа Полундры и подготовка к праздничному дежурству. Но теперь каждый шаг по московским улицам приобретал совершенно иной привкус. Враг больше не прятался за кулисами Большого театра. Враг дышал в затылок из его собственной, не прожитой им фронтовой юности.

Глава 19

На Петровке в это утро пахло не праздничным пирогом, а паленым кабелем и яростью полковника Дронова.
Едва Алексей переступил порог оперативного зала на втором этаже, как навстречу ему из коридора вылетел взъерошенный Грач. Капитан был уже при параде — в застегнутом на все пуговицы темно-синем кителе, но форменная фуражка сидела на затылке чудом, а свежий пластырь на перебитом носу угрожающе топорщился.
— Леха, где тебя черти носят⁈ — зашептал Костя, цепко хватая напарника за здоровое плечо и увлекая к окну в тупике. — Тут такое началось — святых выноси! Сам генерал-майор из Главка звонил по закрытому аппарату, Дронов в кабинете за сердце хватается, валерьянку чуть ли не из горлышка глушит. Нас лично Крид к себе затребовал. Шестакова уже там, конспекты строчит!
— Что стряслось? — Алексей машинально прижал локтем правый бок, где во внутреннем кармане лежал завернутый в клеенку фронтовой дневник с топографической картой Бреслау. — Опять ростовские куролесят?
— Какое там ростовские! Ростовские со своей Каланчевкой теперь сопли на кулак мотают в камерах. Тут дело политическое, брат, дипломатическое! Ночью обнесли квартиру на Малой Бронной. Да не простую коммуналку, а личные хоромы вдовы товарища Вербицкого — того самого, что в сорок третьем наше посольство в Швеции держал, а после войны в наркомате внешней торговли сидел. Полномочный представитель, персональная пенсия, охрана на подъезде! И вот прямо у них под носом — дерзкий ночной налет. Вдову связали, прислугу в чулане заперли, выгребли все до чистой копейки!
Через две минуты они уже стояли в кабинете начальника убойного отдела.
Майор Крид, вновь облаченный в глухой шерстяной китель с золотой звездой Героя, стоял у настенной карты Москвы, заложив руки за спину. За столом с блокнотом наготове сидела Вера Шестакова. Ее темные волосы были строго убраны под форменный берет, на столе лежала раскрытая прокурорская папка с гербом, а лицо выражало предельную, холодную собранность.
— Явились, орлы? — не оборачиваясь, гулко уронил Крид. — Платонов, рука действует?
— В строю, товарищ майор, — четко отозвался Алексей.
— Значит так, — майор развернулся, и его светлые глаза вперились в сыщиков с тяжелой, свинцовой силой. — Полчаса назад поступило спецсообщение из дежурной части Краснопресненского райотдела. Дом номер двенадцать по Малой Бронной. Квартира Вербицкой Анны Всеволодовны. Время налета — между четырьмя и пятью часами утра, пока комендантский наряд на Патриарших пересменку сдавал. Вошли трое. Без лишней пальбы, чисто, по наводке. Брали не облигации госзайма и не столовый мельхиор. Вскрыли встроенный сейф шведской работы в кабинете покойного дипломата.
Вера подняла глаза от протокола:
— Похищена уникальная коллекция наградных знаков Российской империи. Полные банты орденов Святого Георгия и Святого Владимира с мечами в золоте и эмалях, жалованные знаки времен Семилетней войны, два десятка наградных золотых часов европейских дворов. Но главное — пропала золотая табакерка работы придворного мастера Позье, пожалованная императрицей Екатериной Второй князю Куракину. Вещь музейного значения, с эмалевой миниатюрой и крупным солитером на крышке. Оценке в советских рублях не подлежит вовсе.
У Платонова внутри словно лопнула тугая пружина.
«…екатерининским серебром, золотом в слитках и орденскими знаками» — всплыли в памяти черные фиолетовые строчки из сафьянового блокнота, оставленного прежним хозяином его тела. Точно такой же набор ценностей. Тот же характерный, редчайший след антиквариата, всплывающего на черном рынке столицы.
— Машина во дворе, — оборвал тишину Крид, надевая форменную фуражку с красным околышем. — Дронов требует результат к полудню, из МИДа уже шлют молнии. Вера Николаевна, процессуальное руководство за вами. Платонов — старший на осмотре. Если этот антиквариат уйдет перекупщикам за пределы Москвы — сниму шкуру с обоих. Шагом марш!
Доходный дом на Малой Бронной, построенный в начале века в строгом стиле северного модерна, возвышался над заснеженными липами Патриарших прудов серым монолитом. Высокие арочные окна, кованые решетки балконов и массивный парадный подъезд из полированного лабрадорита говорили о том, что случайных людей здесь не селили никогда.
У подъезда переминался с ноги на ногу сержант милиции в овчинном тулупе с карабином, виновато козырнувший прокурорской «победе».
Квартира на третьем этаже встретила сыщиков высокими пятиметровыми потолками с пышной лепниной, запахом валокордина, дорогого заграничного табака и тем особым, тягостным духом разорения, который всегда остается в жилье после визита грабителей.
На паркете из карельской березы валялись растоптанные корешки редких французских изданий, с дубовой консоли была сброшена старинная фарфоровая ваза, разбитая в мелкую крошку, а дверцы массивного гардероба карельской березы зияли настежь, демонстрируя опустошенные полки.
Хозяйка дома, Анна Всеволодовна Вербицкая, сидела в глубоком вольтеровском кресле у незажженного мраморного камина.
Это была женщина лет пятидесяти пяти, с тонкими породистыми чертами лица и высокой прической из совершенно седых, серебряных волос. Несмотря на пережитый ужас, она держалась с завидным достоинством: поверх черного шелкового халата была накинута соболья горжетка, а на бледных пальцах, судорожно сжимавших батистовый платок, поблескивало кольцо с крупным цейлонским сапфиром. Рядом с ней хлопотал полковой врач Краснопресненского района, державший наготове стеклянную мензурку с каплями.
— Здравствуйте, Анна Всеволодовна, — негромко, мягко заговорила Вера, переступая порог и снимая кожаные перчатки. — Я — следователь прокуратуры Шестакова. Это оперуполномоченные уголовного розыска Платонов и Громов. Мы сделаем все возможное. Вы в силах отвечать на вопросы?
Вдова медленно подняла глаза, в которых сквозила глубокая, сухая скорбь:
— Здравствуйте, деточка… Отвечать? Да, конечно. Только верните вещи Петра Сергеевича. Ордена… он собирал их тридцать лет. Еще до революции его отец, тайный советник, передал ему первые знаки. А табакерка… эту табакерку Петру подарил король Густав в Стокгольме, когда благодарил за спасение норвежских моряков. Это память. Там вся его жизнь.
Алексей осторожно подошел ближе, опустившись на корточки рядом с креслом, чтобы его глаза оказались на одном уровне с лицом женщины:
— Анна Всеволодовна, расскажите, как они вошли. Дом под охраной, внизу дежурный швейцар. Дверь цела, замки не выбиты.
Женщина судорожно вздохнула, прижав платок к губам:
— В половине пятого раздался звонок. Два коротких, один длинный — так звонят из правительственной спецсвязи, когда приносят депеши из министерства. Горничная Дуняша, глупая деревенская девка, пошла открывать, даже в глазок не поглядела. Подумала, что пакет для Петра… покойного. Она ведь до сих пор не привыкла, что его нет.
— Сколько их было? — спросил Платонов, жестом остановив Грача, который уже полез с лупой осматривать дверной замок.
— Трое, — вдова прикрыла глаза, вспоминая. — Все в длинных офицерских шинелях из темного сукна, но без погон и знаков различия. Лица закрыты серыми вязаными платками до самых глаз, на головах — армейские ушанки со спущенными ушами. Один остался у дверей с наганом, Дуняшу сразу затолкал в стенной шкаф и подпер стулом. Двое других прошли прямо сюда, в кабинет.
— Разговаривали? Акцент, говор, имена?
— Нет, почти не говорили, — покачала головой Вербицкая. — Тот, что повыше, сутулый, отдавал команды жестами. Но один раз он не выдержал. Когда второй не мог взломать дверцу сейфа за картиной, высокий прохрипел: «Не ковыряй фомкой, осел! Тут ригели силезские, на четверть оборота влево крути, как в том замке под Лигницей учили!». Голос был низкий, прокуренный, с заметным оканьем, как говорят на Волге.
Платонов едва заметно сжал челюсти так, что скрипнули зубы.
«Лигница».
Тот самый город в Польше, где стоял госпиталь, в котором настоящий Платонов лежал летом сорок пятого года, когда старшину Зубова нашли с проломленной головой. Узел затягивался все туже.
— А как открыли сейф? — подал голос Громов от противоположной стены кабинета. — Леха, глянь сюда!
Алексей поднялся и подошел к тяжелому металлическому шкафу, встроенному в кирпичную нишу за отодвинутым в сторону парадным портретом дипломата.
Тяжелая бронированная дверца цейсовской стали была распахнута настежь. Замковая скважина сложного четырехгранного профиля была аккуратно смазана графитовой смазкой — следы порошка еще темнели на полировке. Никаких следов взлома ломом или автогеном. Замок открыли либо родным ключом, либо профессиональной отмычкой-гребенкой высшего класса, которой владели считанные единицы медвежатников на весь Советский Союз.
Внутри сейфа на бархатных полках царила идеальная, грабительская пустота. Лишь на самом нижнем ярусе валялась сиротливая шелковая ленточка от ордена Белого Орла да пустой футляр из красного сафьяна с тисненым золотым двуглавым орлом.
— Работали по чистой наводке, — Вера подошла к сейфу, внимательно разглядывая пустые полки сквозь увеличительное стекло. — Знали точное расположение тайника. Знали систему шведских ригелей. Брали только металл и камни — посмотрите, пачки царских кредитных билетов и советские червонцы тридцать седьмого года даже не тронули, они так и лежат на верхней полке.
— Деньги их не интересуют, — глухо отозвался Платонов, разглядывая пол у плинтуса.
Возле самого косяка двери, на выскобленном дубовом настиле, чернел четкий, свежий отпечаток обуви. Опер встал на одно колено, достал из кармана складной металлический метр и приложил к следу.
След был оставлен тяжелым армейским сапогом сорок третьего размера. Рисунок подметки — не фабричный советский «рубчик» и не гладкая кожа комсостава, а характерный фигурный протектор с ромбовидными грунтозацепами: такие наваривали в рембатах полевых мастерских на трофейную резину от разбитых немецких тягачей. А в самом углу следа, возле каблука, виднелась крошечная треугольная выемка — след от сорванного стального подковного шипа.
— Знакомая подковка, — пробормотал Алексей, чувствуя, как мороз пробегает по спине. — Я такой след сегодня утром видел. В Малом Казенном переулке. Возле своих почтовых ящиков.
Вера резко повернула голову, удивленно вскинув тонкие брови:
— Что вы сказали, Алексей? В вашем переулке?
Сыщик мгновенно взял себя в руки, сдержав опасный порыв. Раскрывать перед Шестаковой историю с запиской и дневником прямо сейчас, без единого железного доказательства, значило добровольно сунуть голову в петлю особого отдела.
— Дворник у меня во дворе сапоги чинил в войсковой мастерской, — быстро, ровным тоном соврал Платонов, поднимаясь с колен. — Рисунок протектора запомнился. Трофейная резина, ее в сорок пятом со складов интендантства в Потсдаме эшелонами вывозили. Обувь армейская, не гражданская.
Грач подошел к окну, осторожно приподнял тяжелую штору и выглянул во двор:
— Ушли через черный ход, там пожарная лестница прямо к глухому забору выходит. Следы во дворе уже снегом замело, но пес служебный до угла Малой Бронной довел и скололся — там их машина ждала. Судя по колее, легковушка, вроде нашего «эмки» или трофейного «опеля».
Вера подошла к Вербицкой, присела на краешек кресла и мягко коснулась ее руки:
— Анна Всеволодовна, подумайте хорошо. Кто в последние недели бывал в доме? Кто мог знать про устройство шведского сейфа? Сантехники, мебельщики, оценщики из антикварных магазинов Мосторга?
Вдова покачала головой, наморщив высокий лоб:
— Нет, деточка… Посторонних мы не пускали никогда, Петр Сергеевич был человеком строгим. Единственный… недели три назад приходил человек из Главснаба. Представился заместителем начальника реквизиционного отдела, товарищем… кажется, Ильиным. Принес официальный запрос от правительственной комиссии: якобы для выставки советско-шведской дружбы требуются дипломатические дары покойного супруга. Он долго сидел в кабинете, Петр ему лично табакерку показывал, из рук в руки передавал. И сейф при нем открывал…
— Ильин? — Вера быстро чиркнула карандашом в блокноте. — Имя, отчество? Документы предъявлял?
— Кажется, Виктор Павлович… Удостоверение в красном коленкоре с золотым гербом Совмина. Высокий такой, плотный мужчина, в дорогом коверкотовом пальто, с золотыми зубами. Держался очень уверенно, даже надменно. Сказал, что вопрос согласован на самом верху.
Алексей и Грач переглянулись.
Обычная уголовная шпана в такие кабинеты не вхожа. Здесь пахло крупной рыбой, имевшей доступ к закрытым ведомственным архивам и пользовавшейся прикрытием на таком уровне, куда простым операм соваться было смертельно опасно.
— Табакерку и ордена в ломбард не снесешь, — заговорил Алексей, поворачиваясь к Вере. — Такую вещь в Москве можно сбыть только через двух-трех людей, знающих тайные ходы к подпольным миллионерам и дипломатическим спекулянтам. Если они попытаются скинуть товар быстро — след неизбежно приведет на Сухаревку.
— На Сухаревку? — Шестакова нахмурилась. — Базар оцеплен райотделами, там рейды каждый четверг.
— Рейды по картошке и американской тушенке, Вера Николаевна, — усмехнулся Грач, азартно блеснув здоровым глазом. — А подлинное золото на Сухаревке под прилавком ходит, в часовых мастерских и за глухими заборами старообрядческих тупиков. Там старик Моисей сидит, через него вся контрабанда с сорок пятого года течет, как вода по трубам. Если табакерка Позье всплывет в городе — Моисей узнает об этом раньше, чем министр госбезопасности.
Платонов подошел к окну, глядя на свинцовые воды Патриарших прудов.
Пасьянс складывался жуткий, темный, пахнущий порохом и фронтовой кровью. Те, кто оставил записку в его почтовом ящике, и те, кто только что выпотрошил квартиру сталинского посланника, говорили на одном языке. На языке Бреслау, Лигницы и трофейных эшелонов сорок пятого года.
— Составляйте протокол, Вера Николаевна, — глухо бросил старлей, поправляя портупею под курткой. — А мы с Костей на Сухаревку двинем. Пора навестить старого часовщика, пока екатерининское золото не переплавили в зубные коронки.

До Колхозной площади, в самое нутро знаменитой Сухаревки, добирались на дребезжащем трамвае-«американке».
Вагон был набит так, что дышать приходилось чужим морозным паром, перегаром и прелым запахом мокрых бабьих платков. На задней площадке Грач профессионально прикрывал напарника широким плечом: левая зашитая рука Платонова не терпела давки, а столичные щипачи на этом маршруте работали виртуозно — могли подрезать карман так чисто, что опомнишься только в дежурке без удостоверения и талонов на сахар.
— Ты, Леха, по сторонам сильно не сверкай стеклами, — вполголоса наставлял напарника Костя, придерживая правой рукой полу своего полушубка, под которой топорщился наган. — Сухаревка — зверь пугливый. Здесь чужого мента чуют за версту по скрипу яловых сапог и спине прямой, как штык. Глаза опусти, шапку на затылок сдвинь и вид сделай придурковатый, вроде демобилизованного из стройбата, который ищет, где бы трофейные портсигары на сало выменять.
— Сам ты из стройбата, — хмыкнул Алексей, доставая из кармана мятную конфету и отправляя ее под язык. Зубы все еще тосковали по папиросе, особенно когда весь вагон дружно смолил самосад в приоткрытые створки дверей, но ментоловый холод приятно бодрил голову. — Думаешь, меня в разведке маскироваться не учили?
— Войсковая разведка, браток, это когда на нейтралке трассера свистят, — Грач сплюнул на рифленый пол тамбура. — А тут минное поле почище Зееловских высот. На Сухаревке закон один: кто громче плачет, тот больше украл. Здесь с сорок пятого года столько генеральского добра осело, что если все в кучу свалить — можно второй Малый театр золотом обшить. Тут и шмотки с венских складов, и ковры персидские, и дедовские часы с боем.
Трамвай взвизгнул бандажами на крутом радиусе и замер напротив грязных, утоптанных в ледяное месиво ворот барахолки.
Сухаревский рынок встретил их густым, оглушающим людским гулом, в котором тонули свистки постовых милиционеров, плач младенцев, ругань торговок и заунывные куплеты гармонистов-инвалидов.
Это было настоящее государство в государстве, раскинувшееся среди кривых переулков, дощатых прилавков и закопченных кирпичных брандмауэров. Тысячи людей колыхались в сером морозном мареве.
В первом ряду стояли бабы в ватниках, продававшие прямо из узлов застиранное довоенное тряпье: ситцевые платья, фильдеперсовые чулки со штопкой, поношенные каракулевые воротники и детские валенки. Дальше шли ряды «железячников» — здесь мужики с земли, расстелив старые мешки, торговали ржавыми напильниками, обломками немецких штыков с грубо сточенными свастиками, бензиновыми зажигалками из гильз и самодельными плитками с открытой спиралью.
Над толпой плыл тяжелый, непередаваемый дух барахолки: запах прогорклого подсолнечного масла, жареных пирожков с ливером, дешевого табака, керосина и мокрой овчины.
У деревянной будки с надписью «Ремонт примусов и керосинок» крутился сухопарый парень в кепке-ушанке со срезанными завязками. Увидев надвигающуюся массивную фигуру Грача, он на секунду напрягся, рука метнулась под полу драного пальто, но, разглядев пластырь на капитанском носу, парень криво осклабился щербатым ртом:
— Ба, какие люди в нашем шалмане без конвоя! Костя-разведчик! А мы слыхали, тебя на Пресне подрезали под самое подреберье, и ты уже в раю с архангелами в очко режешься.
— Меньше ушами хлопай, Чиж, а то сквозняком последние мозги выдует, — Громов шагнул вплотную, небрежно отодвинув парня за плечо к забору. — Гляди сюда. Мы сегодня по частному вопросу. Ты в наших краях давно ошиваешься, каждый мешок на просвет видишь. Что за гости в городе появились со спецгрузом?
Чиж воровски стрельнул мутными глазками по сторонам, оценивая стоявшего рядом Платонова:
— А этот хмурый с тобой? Не из шестого ли отдела ненароком? Больно взгляд у него колючий, будто протокол в уме пишет.
— Мой напарник, — отрезал Костя. — С фронта вместе топали. Ты мне зубы не заговаривай, Чиж. Кто за последние двое суток крупное рыжье скидывать пытался? Не коронки паяные и не обручалки с барахолки, а штучный товар. Ордена с эмалями, старое серебро, табакерки с каменьями царской работы.
Парень перестал улыбаться. Лицо его вмиг сделалось серым, настороженным, плечи вжались в драповое сукно:
— Костя… Ты в такие дебри не лезь, Христом богом прошу. Я жить хочу. Вчера к вечеру двое терлись у мясных рядов. Не наши, не блатные. Офицеры тыловые, в шинелях справных, но без петлиц. Базарили жестко, с нахрапом. Искали глухой выход на заграницу или на старых ювелиров, кому можно сразу партию сдать без торга. Одному из наших камушек показали — солитер чистой воды, в золотой оправе, размером с лесной орех. Сказали: «Если трепаться начнете — найдем в выгребной яме с перерезанным горлом». Они не воры, Костя. Они с понятий смеются, людей за мусор считают.
У Платонова внутри все подобралось. «Солитер в золотой оправе». Тот самый, что венчал крышку екатерининской табакерки князя Куракина, похищенной ночью на Малой Бронной.
— Куда они пошли? — тихо, свинцовым голосом спросил Алексей, шагнув на полшага вперед.
Чиж вздрогнул от звука этого голоса, безошибочно распознав в нем породу человека, который не пугает попусту:
— К Моисею они пошли, начальник… Куда ж еще с таким добром соваться? Всю Москву обойдешь — никто такой кусок не поднимет, кишка тонка. Только Моисей Абрамович может свести с людьми из комиссионок при наркоматах. Он у себя, в часовой лавке за складами райпромторга сидит. Только… тихо там будьте. У него со вчерашнего дня в проходном дворе двое топчутся. Караулят старика.
Грач сунул парню в ладонь скомканную трешку на папиросы:
— Гуляй, Чиж. И язык за зубами держи, если не хочешь на Колыму вне очереди заехать за укрывательство.
— Да чтоб я сдох на этом месте, Костя! — парень моментально спрятал бумажку в рукав и растворился в галдящей толпе барахолки.
Сыщики двинулись вглубь сухаревских трущоб, петляя между покосившимися деревянными складами и кирпичными сараями бывших купеческих контор.
Здесь шума становилось меньше, зато снег под ногами чернел от сажи и угольного шлака. За глухими двухметровыми заборами с колючей проволокой слышался низкий, хриплый лай цепных кавказцев. В узких проходах между стенами едва могли разойтись два человека.
Платонов шел, держа правую ладонь в кармане куртки на рукояти нагана. Под полой, прижатый к ребрам, лежали завернутый в клеенку дневник прежнего Платонова и немецкая топографическая карта Бреслау. Чувство опасности, обостренное фронтовым опытом обоих его жизней, гудело внутри натянутой струной. Грабители с Малой Бронной не просто искали сбыт — они действовали стремительно, словно торопились закрыть какую-то брешь до того, как захлопнется капкан.
— Вон его нора, — Грач указал подбородком на низкое приземистое строение из потемневшего от времени красного кирпича, притулившееся к брандмауэру старого доходного дома.
Окон на первом этаже не было вовсе — лишь узкие амбразуры с коваными железными ставнями, запертыми на массивные болты. Над тяжелой дубовой дверью, обитой полосовым кровельным железом, висела полустертая жестяная вывеска с нарисованным циферблатом и надписью: «Артель „Точный ход“. Ремонт часов и точной механики. Мастер М. А. Рабинович».
Возле крыльца, привалившись к штабелю мерзлых сосновых плах, стоял рослый детина в армейском ватнике поверх офицерского кителя. Лицо детины скрывал серый шерстяной шарф, намотанный до самых глаз, а руки были глубоко засунуты в карманы, очерчивая тяжелые угловатые контуры стволов.
Увидев подходивших оперов, часовой медленно выпрямился, отлепившись от дерева. Взгляд его колючих, выцветших глаз из-под надвинутой солдатской ушанки вперился прямо в лицо Платонова.
— Закрыто, граждане, — глухо, сквозь шерсть шарфа бросил амбал. — Мастер занят. Приходите на той неделе.
Грач шагнул вперед, распахнув полу полушубка ровно настолько, чтобы блеснула рукоять оружия и край красной книжки с гербом:
— Ты кому дорогу заступаешь, боец? Не видишь — из управления пришли по срочному вызову. Отойди от порога, пока я тебе этот шарф на уши не натянул.
Амбал не шелохнулся. Мышцы на его скулах натянулись, пальцы в карманах судорожно дернулись, но в этот момент из-за железной двери лавки раздался тонкий, дребезжащий звон старинного колокольчика, и створка приоткрылась на цепочку ровно на два дюйма.
— Пропусти их, Федя, — послышался из темной щели сухой, дребезжащий старческий голос, в котором звенела бесконечная, вековая усталость. — Это свои. Такие гости два раза стучать не станут — сразу косяки выносят вместе с петлями. Заходите, господа сыщики. Давно вас жду.

Глава 20

Железная цепочка сухо звякнула о дверную коробку, и тяжелая, обитая жестью створка бесшумно отошла внутрь. Детина на крыльце нехотя посторонился, проводив сыщиков тяжелым, волчьим взглядом, но руки из карманов ватника так и не вынул.
В лавке артели «Точный ход» царил полумрак, густо замешанный на запахе костяного часового масла, сухой древесной стружки, трубочного табака и старого тряпья. Воздух здесь не просто стоял — он вибрировал. Сотни циферблатов на стенах, полках и под стеклянными колпаками мерно отсчитывали московское время: настенные шварцвальдские ходики стучали сухо и деловито, тяжелые напольные часы в дубовом футляре отзывались гулким басовым эхом, а крошечные швейцарские луковицы в витринах частили мелкой, торопливой дробью, будто боялись не поспеть за веком.
Сам хозяин, Моисей Абрамович Рабинович, сидел у массивного верстака под низко опущенной лампой с зеленым жестяным абажуром.
Это был высохший, почти прозрачный старик в потертом шелковом жилете поверх застиранной косоворотки и черной ермолке, съехавшей на самый затылок. На лбу у него поблескивала двойная часовая лупа на стальном обруче. Длинные, тонкие пальцы антиквара, унизанные желтыми пятнами от кислотных реактивов, с невероятной, почти гипнотической точностью удерживали пинцетом крошечный рубиновый камушек балансира.
— Дверь притворите плотнее, молодые люди, — не поднимая глаз от механизма, произнес старик скрипучим, но на удивление чистым голосом. — С улицы несет таким холодом, что масло в анкерных спусках густеет на лету. А сквозняки для точной механики — это верная смерть. Присаживайтесь на венский стул, капитан. Только на левый, у правого ножка клеем схвачена, казенный вес не удержит.
Грач недоверчиво хмыкнул, но стул проверять не стал — остался стоять у притолоки, загораживая выход широкой спиной и не спуская глаз со стеклянной витрины. Алексей же шагнул к верстаку, стянул кепку и бросил цепкий взгляд на рабочий стол.
Рядом с часовыми тисками и коробочками из-под папирос, полными шестеренок, лежал эмалированный лоток. В нем на черном бархате темнел глубокий, свежий след от чего-то тяжелого и овального, а в самом углу валялась тончайшая золотая стружка — металл недавно пробовали на пробирном камне, снимая пробу царской азотной кислотой.
— Красиво работаете, Моисей Абрамович, — негромко проговорил Платонов, присаживаясь на табурет и вытягивая уставшие ноги. — Время чините, а попутно чужие грехи взвешиваете. Рубины ставите, а золото чужое пилите.
Старик аккуратно опустил пинцет, сдвинул лупу на лоб и медленно поднял на старлея выцветшие, слезящиеся глаза сквозь толстые круглые стекла очков. В этом взгляде не было страха перед муровскими корочками — лишь глухая, вековая печаль человека, видевшего, как рушатся империи, а люди все так же продолжают резать друг другу глотки за блестящие безделушки.
— Грехи, старший лейтенант, взвешивают совсем в другой канцелярии, — вздохнул часовщик, вытирая пальцы замшевой ветошью. — Туда повестки с Петровки не доходят, поверьте старому еврею. А я здесь сижу, примусы лужу, часы марки «Победа» чиню для передовиков трехгорной мануфактуры. С чего вы взяли, что я имею интерес к вашим печальным казенным заботам?
— Бросьте крутить стрелки назад, Абрамыч, — подал голос от двери Громов, выразительно постучав костяшками пальцев по кобуре под полушубком. — Мы к вам не за будильником пришли. На Малой Бронной ночью вскрыли цейсовский сейф. Ушли ордена Семилетней войны и екатерининская табакерка с крупным солитером. А полчаса назад на толкучке ваши люди вертелись и камнем хвастались. Будем протокол допроса свидетеля писать или сразу оформим ордер на изъятие контрабанды и соучастие в бандитизме? Виктор Иванович Крид очень просил передать вам пламенный привет.
При имени начальника убойного отдела старик едва заметно вздрогнул. Морщинистые веки дрогнули, пальцы на мгновение сжались в кулак, а затем Рабинович тяжело, протяжно вздохнул, будто с его плеч свалилась непосильная ноша.
— Ой вей… Зачем сразу пугать старика Виктором Ивановичем? Крид — человек слова, он знает, что Моисей чужого горя в дом не тащит. Если бы вы пришли на два часа позже, меня бы, может, уже и в живых не было. Федька у дверей стоит не от советской милиции прятаться. Он стережет, чтобы ко мне во двор гранату не бросили.
Алексей подался вперед, уперев локти в колени:
— Кто приходил, Моисей Абрамович? Выкладывайте все как на духу.
Часовщик полез под верстак, достал маленькую жестяную коробочку из-под монпансье, вынул оттуда щепотку нюхательного табака, сунул в ноздрю и громко, с наслаждением чихнул в клетчатый платок.
— Кто приходил… Если бы я знал их фамилии, я бы спал спокойнее. Вчера вечером приехали двое. Вошли прямо сюда, когда стемнело. Сапоги яловые, генеральской чистки, шинели из тонкого драпа, а погоны срезаны под корень — только следы от ниток на плечах темнеют. Вели себя не как воры. Вор заходит тихо, смотрит по углам, торгуется за каждую десятку. А эти… эти вошли, как хозяева. Дверь ногой, кобуру на стол — бам! И выкладывают товар.
— Табакерку? — быстро спросил Платонов.
— Ее самую, — старик скорбно покачал головой. — Работа Жан-Пьера Адора или раннего Позье, чистейшее золото семьдесят второй пробы, гильошированная эмаль по лазури и портрет матушки Екатерины. А на замке — алмаз чистой воды карат на пятнадцать, якутской огранки. Я таких вещей тридцать лет в руках не держал, со времен петроградского разорения.
— И что они хотели?
— Они хотели сбыть ее сию секунду. Не за рубли — рубли им даром не нужны, они с этих денег смеялись. Им нужно было чистое червонное золото в слитках или валюта. Американские доллары, швейцарские франки, на худой конец — английские фунты. Причем без всякого торга. Назвали сумму, от которой у наркома финансов волосы дыбом встали бы, и дали мне срок до полуночи. Сказали: «Не найдешь каналы за границу, старик, сгоришь вместе со своими часиками прямо в этой норе».
Грач подошел ближе, прислонившись к верстаку:
— Ты им камень-то вернул, дед? Или припрятал в подполье?
— Я похож на умалишенного, капитан? — с искренним ужасом вскинул руки Моисей. — Оставить у себя такую улику, когда по городу рыщет убойный отдел? Они забрали табакерку обратно. Но перед тем как уйти, тот, что постарше — сутулый такой, с оспинами на щеках и волчьим взглядом, — проговорился. Он думал, я глухой от тиканья маятников, а я каждое слово ловлю, как струну.
— О чем говорил? — Алексей почувствовал, как в груди снова туго натянулся нерв.
— Он говорил второму: «Надо скидывать шведские запасы и рвать когти к Киевскому вокзалу. Шеф нервничает, эшелон из Бреслау уже разгружают на запасных путях в Подлипках, если контрразведка накроет базу снабжения — нас всех к стенке приставят без суда».
В лавке стало так тихо, что звон ходиков показался пулеметной дробью.
Бреслау. Подлипки. База снабжения.
Кусочки кровавой мозаики начали складываться в единое чудовищное полотно. В Москве действовала не просто шайка уголовников. Это была законспирированная организация армейских тыловиков и офицеров комендатур, которые с сорок пятого года методично грабили военные эшелоны с трофеями, вывозили сокровища под видом казенных грузов военведа и теперь, почуяв близкую чистку, лихорадочно превращали старинные ценности в валюту и золото для побега.
— А насчет других покупок что? — нажимом спросил Платонов. — Вы говорили на толкучке, что они скупают металл килограммами.
— Скупают, — подтвердил старик, понизив голос до заговорщицкого шепота. — Последние две недели по всей Сухаревке и Марьиной Роще рыщут их перекупщики. Берут лом золота, зубные коронки, разбитые оправы, слитки заводские с электролизных заводов — все, что можно переплавить в глухие бруски без клейм. Скупают пудами, платят новенькими пачками гознаковских купюр. Такое ощущение, старлей, будто они строят золотой ковчег и собираются уплыть на нем за тридевять земель.
— Фамилии, клички, приметы старшего? — потребовал Алексей.
— Фамилий не называли, — Рабинович развел сухими ладонями. — Но сутулый дважды назвал напарника по воинскому званию: «капитан Ванин». Сказал: «Ты, Ванин, меньше дергайся, Платонов в Москве, никуда он от нас не денется, за ним уже приглядывают».
Алексей медленно выдохнул. Земля под ногами качнулась, но лицо сыщика осталось неподвижной маской из серого камня. Грач удивленно вскинул брови, покосившись на напарника:
— Платонов? Леха, ты слышал? Твоя фамилия прозвучала! Они про тебя толковали, черти полосатые!
— Слышал, Костя, — глухо отозвался Алексей, поднимаясь с табурета и надвигая кепку на лоб. — Не глухой.
Сыщик повернулся к старому часовщику и положил на верстак тяжелую ладонь:
— Спасибо за работу, Моисей Абрамович. Запритесь на все засовы, Федю с крыльца не убирайте. Если эти волки появятся снова — не спорьте, тяните время и сразу шлите весточку на Петровку через дежурного аптекаря на Колхозной. Скажете: для майора Крида. Поняли?
— Дай вам бог здоровья, старший лейтенант, — тихо прошелестел старик, снова натягивая лупу на глаз. — И будьте осторожны. Тот, кто охотится на волков, часто сам не замечает, как вокруг него смыкается загон.
Они вышли из душной лавки в серый, промозглый сухаревский день. Ветер рвал дым из кирпичных труб, галдящая толпа барахолки все так же перекатывалась между прилавками, а у Платонова в висках набатом стучало одно-единственное имя:
Капитан Ванин.
Тот самый соучастник из комендантской роты под Бреслау, чье имя стояло в сафьяновом блокноте за плинтусом. Человек, который шесть лет назад закапывал в подвале кирхи сундуки с награбленным золотом.
— Ну и дела, командир… — Грач ошарашенно крутил головой, придерживая полушубок. — Откуда эти тыловые крысы тебя знают? Ты же с пехотой от самой границы топал!
— На фронте, Костя, много дорог перекрещивалось, — бросил Алексей, шагая к выходу из переулка. — Разберемся. Пошли к трамваю, надо доложить Кри…
— Леха! — внезапно перебил его резкий, хриплый окрик из-за угла дощатого склада. — Платонов, сукин сын, ты ли это⁈
Алексей замер на обледенелой тропинке. Рука в кармане сама собой легла на ребристую рукоять нагана, палец взвел курок до сухого металлического щелчка.
Из тени заснеженных бревен, покачиваясь на негнущихся ногах, навстречу сыщикам шагнул коренастый офицер в расстегнутой шинели с капитанскими погонами военной комендатуры. На помятом, небритом лице военного блуждала пьяная, злая и одновременно безумно радостная ухмылка.
Настоящий Платонов знал этого человека с сорок второго года.
Но для Платонова из двадцать первого века перед ним стоял призрак из чужого, смертельно опасного прошлого.

Пьяная ухмылка на лице офицера застыла, стоило ему встретиться взглядом с Платоновым. Капитан покачнулся, ухватившись рукавицей за обледенелый край штабеля, и окинул фигуру Алексея мутным, колючим взглядом с головы до начищенных сапог.
Шинель на комендаче была знатная, из плотного генеральского сукна, но полы снизу заляпаны желтой глиной товарных тупиков, а одна форменная пуговица с гербом болталась на белой нитке. От военного за три шага шибало ядреным перегаром дешевой «султыги» пополам с запахом солдатского мыла и лежалой махорки.
— Платонов… — сипло, с нажимом повторил капитан, и рука его под шинелью чуть заметно дернулась к правому бедру. — А я гляжу со спины — вроде ты, а вроде и барин какой городской. На Петровке, говорят, в чины вышел? Звездочки новые обмываешь, пока старые кореша по углам мыкаются?
Грач среагировал мгновенно, как обученный волкодав. Капитан МУРа шагнул вперед, загораживая напарника левым плечом, а правая ладонь под полушубком легла на взведенный курок нагана:
— А ты кто такой будешь, служивый, чтоб офицеру милиции на улице тыкать? А ну, отойди от штабеля, ладони покажи и документы на бочку!
Платонов понял: еще полсекунды — и начнется стрельба. Если Громов сейчас повяжет Ванина и потащит в райотдел, наружу всплывет такое, от чего вся петровская группа Крида пойдет под суд трибунала в двадцать четыре часа. Нужно было резать узел на корню, пока Костя не учуял смертоносный дух польского золота.
Алексей жестко перехватил Грача за предплечье, отвел на полшага назад и сделал шаг навстречу офицеру, растягивая губы в широкой, чуть усталой фронтовой усмешке:
— Отставить, Костя. Свой это. Однополчанин. Николай Ванин, капитан комендатуры. Мы с сорок второго под Ржевом вместе в одной траншее вшей кормили.
Ванин прищурился, в мутных зрачках мелькнуло удивление, смешанное с лихорадочным подозрением. Он явно ждал другой реакции — страха, попытки выхватить оружие или бегства. А Платонов тем временем шагнул вплотную, обнял офицера за плечи здоровой правой рукой, крепко встряхнув, и тихо, одними губами выдохнул ему прямо в ухо:
— Ты совсем с катушек съехал, Коля? Посреди бела дня у шалмана горлом брать? Чекистов вокруг мало, решил сам петлю на шею накинуть?
Капитан напрягся, мышцы под сукном шинели одеревенели, но затем плечи его чуть обмякли, и он хрипло, надтреснуто хохотнул, хлопнув Платонова по спине:
— Живой, сукин кот… А мне сороки на хвосте принесли, будто тебя в сорок седьмом под Минском партизаны лесные положили. Значит, брешут злые языки!
Платонов повернулся к Громову. Грач стоял на тропинке, насупившись, как сыч; здоровый глаз капитана сверлил комендача с откровенной неприязнью, а нос под пластырем дергался от табачной вони:
— Костя, дуй на Петровку, — быстро, ровным командирским тоном распорядился Алексей. — Доложи Криду про часовую лавку и про наметку на товарную станцию в Подлипках. Скажи, я задержусь на полчаса. Встретил земляка, надо перетереть за гарнизонные дела. Он в комендатуре сидит, может подсказать, какие литеры эшелонов на Ярославском направлении шли за декаду.
Громов сплюнул под ноги в снег, смерил Ванина долгим, тяжелым взглядом опера и покачал головой:
— Смотри, Леха. Время сейчас не для свадебных воспоминаний. Полковник Дронов с нас стружку снимает за каждую минуту. Если через час в управлении не объявишься — сам Криду доложу, что тебя пригородные собутыльники в полон взяли.
— Не учи ученого, капитан. Дуй давай.
Костя еще секунду помедлил, затем круто развернулся на подбитых каблуках и зашагал к воротам рынка, растворяясь в галдящей базарной толпе.
Едва фигура Громова скрылась за углом дощатого пакгауза, добродушное выражение мгновенно слетело с лица Ванина. Офицер отступил на шаг, рука его снова ушла в глубокий прорезной карман шинели, нащупывая тяжелый металл:
— Ловко ты его спровадил, старлей. Видать, научился в своем розыске зубы заговаривать. Только меня на мякине не проведешь. Пошли, Леха. Тут за углом, у Сухаревской башни, шалман есть подвальный, «Голубок» называется. Там не дует, и уши лишние не греются. Разговор к тебе имеется. На миллион советских рублей и на пять расстрельных статей.
— Пошли, — спокойно отозвался Платонов, поправляя воротник. — Пивка холодного выпьем. Горло пересохло.
Подвальная пивная на углу Спасской улицы встретила их сырым подвальным жаром, густым сизым маревом самосада и тяжелым духом прокисшего жигулевского пива, замешанного на запахе соленой трески и прелой овчины.
В полутемном зале с низкими кирпичными сводами стоял несмолкаемый гул: звенели граненые пол-литровые кружки с тяжелым толстым дном, визгливо ругалась буфетчица в засаленном белом чепце, а в углу безногий гармонист на самодельной каталке наяривал глухую, заунывную солдатскую песню про сопки Маньчжурии. За высокими круглыми столиками без стульев — «стояками», обитыми по краям полосовым цинком, — теснились мужики в ватниках, демобилизованные солдаты с орденскими планками на выцветших гимнастерках и сухаревские перекупщики в каракулевых треухах.
Ванин протолкался к стойке, швырнул на мокрое дерево две хрустящие десятирублевки:
— Маня, четыре кружки ячменного и пару вобл посуше. Да поживее шевели подолом, не на партсобрании сидишь!
Буфетчица сноровисто загребла деньги под кассу, нацедила из медного крана мутной, пенящейся жидкости в четыре тяжелые стеклянные кружки и швырнула на цинковый поднос две серые, дубовые рыбины, покрытые крупной соляной коркой.
Офицер подхватил кружки, кивнул Платонову и прошел в самый дальний угол подвала, где за массивным кирпичным столбом прятался узкий закуток, освещенный лишь коптящей карбидной лампой.
Ванин с грохотом опустил посуду на жесть стола, задвинул одну кружку Алексею, а вторую поднял и одним длинным, жадным глотком осушил наполовину, утерев пену с прокуренных усов рукавом шинели.
Затем капитан оперся обеими руками о край столика, подался вперед и вперился в Платонова глазами, в которых плескался бешеный, лихорадочный огонь:
— Ну, здравствуй, Леша. Шесть годков не виделись. А ты почти не изменился. Разве что шрам на виске прибавился да взгляд стал… как у особиста перед расстрельным рвом. Ты чего молчишь? Не рад встрече с фронтовым корешем?
Алексей медленно взял свою кружку здоровой правой рукой. Левая рука на перевязи ныла под свитером, напоминая о швах, но разум работал четко, как хронометр.
Перед ним сидел смертельно опасный человек. Человек, который шесть лет назад делил награбленное золото под Бреслау, убивал старшину Зубова и теперь пришел за своей долей. Но главное — Ванин знал подлинного Платонова. Он знал каждую его повадку, каждый окопный эпизод с сорок второго года. Малейшая ошибка в именах, деталях или фронтовых кличках — и капитан поймет, что перед ним чужак.
— От таких встреч, Коля, обычно голова кругом идет, — Платонов отпил глоток холодного, горького пива, поставил кружку на цинк и посмотрел офицеру прямо в переносицу. — Особенно когда перед этим в почтовом ящике немецкие газетки с угрозами находишь. Твоих рук дело, капитан?
Ванин криво осклабился, обнажив желтые, прокуренные зубы:
— А ты думал, я тебе поздравительную открытку к Седьмому ноября пришлю с гербом Союза ССР? Я тебя, Платонов, три месяца по всей Москве вынюхивал. Думал, ты после госпиталя на золотых приисках в Магадане греешься, а ты в ментовку подался, закон блюдешь. Только вот память у тебя, гляжу, короткая стала. Про Бреслау забыл? Про подвалы кирхи забыл?
— Я ничего не забыл, Ванин, — ровным, почти ледяным тоном произнес Алексей, не отводя взгляда. — Я каждую ночь ту кирху вижу. И Колесникова с пробитой головой вижу. И то, как ты ящики ломом вскрывал, пока саперы по улице шли.
Капитан на секунду замер. Взгляд его дернулся, он схватил сухую воблу за хвост и с остервенением приложил ее об угол цинкового стола — раз, другой, сбивая чешую и сухую соль:
— Колесникова он вспомнил… Святым прикинулся, старлей? А под Сандомиром кто святым был? Помнишь, как Вислу форсировали в августе сорок четвертого? Когда понтонный батальон на середине реки расколотило к чертовой матери, и мы на плацдарме втроем трое суток в воронке сидели?
У Платонова внутри все натянулось в тугую струну.
Вот она — проверка на вшивость. Ванин проверял его. Проверял ту самую фронтовую память, которой у опера из двадцать первого века не было в помине. Лишь скупые строчки из служебной карточки МУРа: «Участвовал в боях на Сандомирском плацдарме, 1-й Украинский фронт, легко ранен, награжден орденом Красной Звезды».
Никаких имен. Никаких фамилий комбатов.
Алексей медленно пододвинул к себе кружку, взял щепотку соли с тарелки, высыпал прямо в пену и тихо, с глухой яростью усмехнулся:
— Ты мне, Коля, экзамен решил устроить? Думаешь, я память на шнапс выменял? Сандомир он вспомнил… А как вода в Висле от солярки и крови горела, не вспомнил? Когда «юнкерсы» заходили по головам каждые десять минут, а у нас на троих оставался один пулемет Дегтярева с перекошенным диском и полторы гранаты-лимонки? Когда комбат твой в глине захлебнулся, а мы с тобой саперными лопатками немецких автоматчиков в траншее глушили, потому что патроны кончились? Забыл, как ты тогда выл и маму звал, когда минометка рядом легла⁈
Ванин вздрогнул, будто его хлестнули мокрым брезентовым ремнем по лицу. Челюсть его отвисла, пальцы выпустили растерзанную рыбу, а в глазах вместо подозрения вспыхнула дикая, застарелая солдатская тоска.
Удар наотмашь сработал безотказно. Алексей бил не по фактам — он бил по универсальной правде любой фронтовой мясорубки, по тому общему аду переправы, который был одинаков для всех, кто чудом выкарабкался из днепровских и вислинских бродов.
— Ладно… ладно, Леха, — сдавленно прохрипел капитан, судорожно хватая свою кружку и допивая остатки теплой мути. — Не кипятись. Вижу, помнишь. Такое и через сорок лет не забудешь, будь оно трижды проклято. Ты прости меня, черта старого… Нервы ни к черту стали. Вокруг волки одни, Леха. Настоящие волки с генеральскими лампасами.
Офицер тяжело опустился на табурет, подвинул кружки ближе, чтобы загородиться от зала, и заговорил совсем тихо, наклонившись к самому уху Платонова:
— Слушай сюда, старлей. Шутки кончились. Дело дрянь. Помнишь, как мы в мае сорок пятого ящики прятали? Ты забрал второй ключ от подвала, а первый у меня остался. Мы думали — переждем, пока демобилизация схлынет, и заберем свое.
Ванин нервно оглянулся на проходящего мимо пьяного матроса, выждал секунду и впился пальцами в рукав Платонова:
— Так вот, Леха… Нет больше того тайника. В сорок седьмом году туда зашли другие люди. Серьезные люди из Главснаба и комендатуры группы войск. Они перехватили тот эшелон из Кенигсберга, погрузили сундуки в казенные вагоны с маркировкой наркомата путей сообщения и вывезли сюда, в Москву. Все до единого золотого слитка!
Платонов медленно поставил кружку на стол, чувствуя, как пазл начинает складываться в единую смертоносную картину:
— Кто вывез, Ванин? Называй фамилии.
— Заместитель начальника Главснаба Ильин, — прошептал капитан, и губы его задрожали от бессильной ярости. — Тот самый, что в войну трофейными складами в Силезии заведовал. Он подмял под себя всю верхушку. Они в Подлипках, на товарной станции, устроили перевалочную базу. Скупают лом, переплавляют церковное серебро и через дипкурьеров гонят за бугор. А нас с тобой, Леха, решили под корень пустить. Зубова они в Лигнице положили, Седых в Ростове под поезд толкнули в прошлом месяце. Теперь за нами пришли.
Ванин полез за пазуху шинели, достал помятую багажную квитанцию и на секунду показал Платонову:
— Я у них из-под носа часть шведской коллекции увел. Ту самую екатерининскую табакерку и ордена с Малой Бронной. Спрятал в надежном месте. За мной хвост висит со вчерашней ночи, мне до утра не дожить, если из города не рвану. Отдай ключ, Леха! Отдай ключ от польского сейфа, у меня есть выход на польскую границу через знакомых контрабандистов! Заберем остатки золота и уйдем на Запад, к американцам!
Платонов смотрел на перекошенное, потное лицо капитана, и внутри поднималась холодная, беспощадная волна. Перед ним сидел не просто боевой товарищ, запутавшийся в грехах молодости. Перед ним был загнанный в угол зверь, готовый продать родину, сослуживцев и собственную душу за кусок краденого императорского золота.
— Ключ в надежном месте, Ванин, — негромко, веско произнес Алексей. — Дома лежит. За плинтусом.
— В Казенном переулке⁈ — глаза капитана хищно блеснули.
— Там, — кивнул сыщик. — Только сейчас туда соваться нельзя. Там засада может быть. Встретимся в полночь на путях товарной станции в Подлипках, у третьего тупика. Я принесу ключ, а ты покажешь мне склады Ильина. Идет?
Ванин тяжело вздохнул, вытер мокрый лоб рукавицей и с силой сжал руку Платонова:
— Идет, Леха. В полночь. Только не вздумай ментов с собой притащить. Если увижу хоть одну фуражку — пущу пулю в лоб, а бумаги сдам чекистам. Пропадем оба.
Офицер залпом допил последнюю кружку, надвинул шапку на глаза и, не прощаясь, быстро выскользнул из подвала в серый морозный день.
Платонов посидел за столом еще пару минут, глядя на остывающую пену в стекле. Затем достал из кармана мятный леденец, бросил в рот и медленно поднялся.
Игра пошла в открытую. И если он хотел опередить синдикат мародёров, ему нужно было срочно проверить свою комнату в Казенном переулке ещё раз или два на всякий случай для гарантии. Интуиция подсказывала сыщику: Ванин был не единственным, кто знал этот адрес.

Глава 21

Дребезжащий трамвай высадил Платонова у Покровских ворот, когда мутное ноябрьское солнце окончательно утонуло в сизом смоге заводских труб. Сыщик спрыгнул на обледенелую брусчатку, придерживая правой рукой полу москвички.
Под сукном, прижатый к ноющим ребрам, глухо шуршал промасленный пакет с дневником и немецкой картой. Холодный пот прошиб спину при одной мысли о том, что было бы, оставь он эти бумаги дома, за плинтусом, как советовал осторожный разум советского обывателя. Ванин врал или недоговаривал, но в одном капитан комендатуры оказался чертовски точен: за каждым шагом прежнего Платонова шли тени, не знавшие пощады.
В Малый Казенный переулок Алексей свернул быстрым, пружинистым шагом, но за тридцать шагов до ворот невольно сбавил ход, перейдя на бесшумную походку войскового разведчика.
Во дворе было неладно.
Хромой дядя Миша не долбил наледь у водостока. Его тяжелый лом сиротливо торчал в сугробе возле дворницкой, а сама каморка с фанерной вывеской «Дежурный по дому» стояла с распахнутой настежь дверью, откуда тянуло затухающим духом самоварного угля. На свежем снегу, выпавшем всего час назад, темнели широкие борозды чужих сапог — двое или трое прошли строем к парадному подъезду, не скрываясь, с тяжелым размахом людей, привыкших входить куда угодно без доклада.
Платонов бесшумно взбежал по обледенелым гранитным ступеням, толкнул тяжелую створку вестибюля и замер.
В подъезде стоял густой, едкий запах разбитой штукатурки и свежесколотого сухого дерева. Из глубины второго этажа сквозь лестничные пролеты тянуло сквозняком — там, наверху, гулял уличный ветер, выстуживая тепло коммунального жилья.
Старлей вынул из кармана наган, привычным движением большого пальца взвел курок до тугого металлического щелчка и, прижимаясь плечом к засаленным обоям, начал подниматься по деревянным ступеням. Каждый шаг отзывался в тишине мелким, предательским хрустом известковой крошки под подметками.
Дверь его комнаты больше не существовала как преграда.
Массивную дубовую филенку вынесли с корнем. Кованый крюк, державший задвижку изнутри, валялся на полу в коридоре, согнутый винтом, а в дверной коробке зияла рваная щель шириной в ладонь — орудовали тяжелой саперной лапой или ломиком-фомкой, не заботясь о шуме. На расщепленных краях косяка темнели масляные полосы от грязного железа.
Алексей шагнул через порог, и в горле у него встал горький, удушливый комок.
Комнату не просто обыскали — ее растерзали с бессмысленной, звериной яростью.
Шкаф в углу лежал на боку, расколотый пополам. Обе дверцы были сорваны с петель, дореволюционные резные карнизы разломаны на куски, а казенное милицейское обмундирование, сменные сорочки и белье валялись на полу, втоптанные в слой сажи и битого кирпича. Круглую голландку раскурочили: чугунная заслонка валялась под ногами, зольник выгребли кочергой прямо на половицы, надеясь найти пустоты в кладке печного дымохода.
Железная койка с панцирной сеткой была перевернута вверх ножками. Старый холщовый матрас распороли от края до края широким лезвием; сухая солома, прелый конский волос и пыльное перо веером разлетелись по всей каморке, оседая на сапогах подобно серому грязному снегу.
Но страшнее всего выглядел пол у наружной стены.
Дощатый плинтус, за которым шесть лет покоился сафьяновый блокнот немецкого коменданта, был выворочен с мясом. Длинные плахи лиственницы торчали обломанными ребрами, обнажая черное, засыпанное мышиной трухой подполье. Те, кто сюда ворвался, знали точное место схрона. Они били прицельно, выламывая именно тот угол, где кирпич печи сходился с деревянным настилом.
И, обнаружив пустую щель, забитую лишь клочьями старой пакли, неизвестные гости сорвали злобу на том единственном, что связывало Платонова с живым, человеческим миром.
Мольберт у окна лежал на полу, раздавленный тяжелыми коваными каблуками. Рейки из сухого бука были переломаны, словно спички, а сам холст…
Алексей медленно опустился на одно колено перед обломками подрамника.
Это был тот самый холст, над которым старлей сидел долгими глухими вечерами после петровских допросов и ночных облав. Недописанный московский закат. Теплый, медвяный свет заходящего солнца над кирпичными шатрами Кремля, сиреневые тени на речной глади у Крымского моста — единственный кусок тишины, в котором его разорванная надвое душа находила покой среди чужого, жестокого века.
Холст был вспорот крест-накрест.
Два глубоких, яростных разреза распороли плотную льняную ткань от угла до угла. Тонкие слои масляной краски осыпались мелкими цветными чешуйками на пыльные половицы, а в самом центре изуродованного полотна темнел четкий отпечаток подошвы с тем самым треугольным следом от сорванного шипа на каблуке.
В коридоре послышался мелкий, испуганный шорох.
— Алешенька… сынок… живой? — из-за расщепленного косяка робко показалось заплаканное лицо тети Паши. Старуха держалась за стену дрожащими руками, ситцевый платок сбился набок, а под левым глазом наливался багровый отек.
Алексей мгновенно спрятал наган в карман куртки, поднялся на ноги и шагнул к соседке, бережно поддержав ее под локоть:
— Тетя Паша… Что с вами? Вас ударили⁈
Старуха всхлипнула, судорожно вцепившись пальцами в его рукав, и по щекам ее покатились крупные, светлые слезы, оставляя дорожки на посеревшей от пыли коже:
— Двое их было, Алеша… Около двух часов пополудни заявились. В шинелях офицерских, серых, без погон, лица шарфами замотаны. Я в коридор с кастрюлей вышла, а они уже твою дверь ломом ковыряют. Я кричать: «Караул, воры, милицию позову!», а верзила сутулый как повернется, да как толкнет меня о сундук… Ломик к горлу приставил, глаза бешеные, мутные, шипит: «Молчи, старая карга, если кишки на кулак намотать не хочешь! Мы из военной комендатуры, твоего жильца под трибунал ведут, а ты за ним в овраг пойдешь!». В комнату вломились, всё вверх дном перевернули, трещало так, будто дом рушится…
— Дядя Миша где? — глухо спросил Платонов, чувствуя, как внутри закипает тяжелая, холодная ярость.
— Мишу в дворницкой заперли на засов, телефонный провод на первом этаже ножом перерезали, ироды… — старуха оглядела разоренную комнату и всплеснула руками. — Господи боже мой, да за что ж это? Ты ж с войны пришел весь израненный, день и ночь на службе пропадаешь… Картиночку-то твою за что погубили, варвары⁈ Ты ж над ней как над иконой сидел…
— Успокойтесь, тетя Паша, — Алексей говорил негромко, но в голосе его звенел металл такой плотности, что соседка невольно замолчала, испуганно глядя на потемневшее лицо старлея. — Идите к себе. Запритесь на щеколду, поставьте чайник. Мишу я сейчас выпущу, провод починим. Ничего не бойтесь. Они сюда больше не вернутся.
— Алеша, в милицию надо… На Петровку звонить! — зашептала старуха. — Это ж разбой средь бела дня!
— Сам разберусь, — отрезал сыщик. — Идите в комнату.
Проводив соседку до ее дверей и убедившись, что задвижка встала на место, Платонов спустился во двор, сбил навесной засов с дворницкой и помог выбраться перепуганному насмерть дяде Мише. Сунув деду трешку на махорку и строго наказав никому из посторонних двери не открывать, Алексей поднялся обратно в свою разгромленную берлогу.
Он закрыл за собой остатки двери, привалив ее обломком дубового шкафа, чтобы не сквозило, и остался один среди руин.
Ветер из разбитой форточки шевелил пух и солому на полу. В полумраке каморки пахло пороховым дымом минувших боев, старой пылью и поруганным покоем.
Алексей подошел к мольберту, поднял с пола растерзанный холст и бережно положил его на край уцелевшего круглого стола.
Пальцы сыщика коснулись разорванной ткани. В груди не было растерянности или страха перед могущественным синдикатом Главснаба. Там горела чистая, ясная, беспощадная ненависть.
Эти люди украли победу у сотен тысяч павших солдат, набив карманы золотом из разбомбленных силезских подвалов. Они убивали сослуживцев, грабили вдов дипломатов, скупали за бесценок металл на Сухаревке и считали себя хозяевами этой огромной, истекающей кровью страны. А теперь они посмели прийти сюда. В его единственный угол, растоптав коваными сапогами то немногое светлое, что он пытался вырастить на пепелище чужой жизни.
— Зря вы это сделали, граждане тыловики, — тихо прошептал Платонов в тишину разоренной комнаты. — Очень зря.
Сыщик достал из кармана складной нож, аккуратно срезал остатки холста с переломанных буковых реек и разложил полотно на ровной доске стола.
Время до полуночной встречи на товарной станции Подлипки еще оставалось. И потратить его Алексей собирался не на составление жалобных рапортов полковнику Дронову.
Он собирался навести порядок. Восстановить то, что подлежало восстановлению, и приготовить наган к ночному разговору на железнодорожных путях, где капитан Ванин и его хозяева ответят за каждый растоптанный мазок этой картины.

Сыщик не стал сразу браться за веник. Сначала требовалось вернуть комнате хотя бы подобие крепости.
В коридоре нашлась пара сосновых клиньев и тяжелый ржавый топор, оставленный соседями возле поленницы. Алексей вправил расщепленный дверной косяк обратно в паз, намертво заклинил расщепленные бруски в пазах и загнал три длинных четырехгранных кованых гвоздя обухом прямо в глухую кирпичную кладку стены. Старая дубовая створка встала на место туго, со скрежетом, но теперь выбить ее с одного удара не смог бы и матерый таран. Отрезанный телефонный провод на первом этаже подождет до утра — сейчас любой посторонний звонок из главка только спугнул бы тех, кто шел по следу.
В каморке гулял холодный сквозняк. Пришлось собрать с пола растоптанные книги, прижать фанерой выбитую форточку и заново растопить голландку щепками от переломанных реек мольберта. Сухой бук занялся весело, с треском, озарив закопченные изразцы жаркими алыми всполохами. В комнате постепенно запахло живой древесной смолой, вытесняя застоявшийся смрад чужого вторжения.
Когда огонь окреп, Платонов зажег уцелевшую керосиновую лампу, поставил ее в центр круглого стола и придвинул к себе изувеченный холст.
Растерзанное полотно лежало на досках, словно раненый на перевязочном столе. Два глубоких косых разреза от сапожного ножа разошлись широкими краями, нити грубой льняной саржи ощетинились серой бахромой, а масляный слой в местах удара осыпался до самого белого мелового грунта. На небе над нарисованным Кремлем зияла рваная черная рана, перечеркнутая грязным отпечатком солдатской подковы.
Обычный человек на месте опера скомкал бы эту тряпку и швырнул в печь к щепкам. Но для Алексея этот холст значил неизмеримо больше, чем просто кусок крашеной ткани.
Здесь, в этом чужом и жестоком пятьдесят первом году, где за каждым углом караулили то расстрельные статьи, то призраки фронтовой подлости, живопись оставалась единственной тонкой нитью, связывавшей его с собственной человеческой сутью. Отдать эту картину на растерзание тыловым крысам значило признать их победу. Сдаться, превратиться в такого же бездушного винтика с кобурой на боку, готового рвать ближнего за пайку или золотой червонец.
— Хрен вам, граждане мародеры, — процедил старлей сквозь зубы, счищая кончиком ножа налипшую грязь с лицевой стороны полотна. — Не дождетесь.
В дорожном чемодане, чудом уцелевшем под завалом из соломы, отыскался жестяной флакон столярного рыбьего клея, пузырек аптечного скипидара и моток суровых ниток номер десять.
Алексей перевернул холст изнанкой вверх, расправил края на ровной поверхности стола и тщательно, миллиметр за миллиметром, принялся совмещать разорванные волокна ткани. Пальцы левой руки, стянутые свежими швами, ныли и подрагивали, но опер не обращал на боль внимания. Он зажал в зубах тонкую стальную иглу с заправленной нитью и начал сшивать разрыв частыми потайными стежками, перехватывая каждую продольную нить основы, как учили когда-то на курсах полевых санитаров.
Стежок за стежком. Петля за петлей.
Работа требовала предельного, почти отрешенного терпения. В тишине каморки слышно было лишь, как гудит тяга в печной трубе да сухо поскрипывает дранка на потолке. Мысли, еще полчаса назад метавшиеся в горячечном тупике, постепенно остывали, кристаллизуясь в тяжелый, холодный план.
Ванин назначил встречу на полночь в Подлипках.
Товарная станция на Ярославском направлении — место глухое, продуваемое всеми ветрами. Запасные пути, тупики с угольными эшелонами, склады военведа. Капитан комендатуры шел туда не для того, чтобы делиться шведским золотом или вести задушевные фронтовые беседы. Ванин был напуган, загнан своими же хозяевами и готов был зубами рвать любую преграду. Если он звал Платонова одного — значит, на стрелке готовилась зачистка. Лишний свидетель со вторым ключом от силезского тайника никому не был нужен.
А за спиной Ванина стоял Ильин.
Заместитель начальника Главснаба, номенклатурный туз с золотыми коронками и правительственным пропуском в кармане. Человек, который мог входить в квартиры сталинских дипломатов средь бела дня под видом музейных комиссий и распоряжаться эшелонами с трофеями, не боясь милицейских патрулей. Брать такую фигуру простым наскоком оперов из райотдела — верное самоубийство. Тут требовался точный хирургический удар, в котором признания Ванина должны были стать спусковым крючком.
Закончив со швом, Алексей разогрел на примусе баночку с клеем, аккуратно наложил с изнанки полосу свежего небеленого холста из запасов подрамника и прижал заплатку тяжелым чугунным утюгом через лист газетной бумаги.
Оставалось главное — лицо картины.
Платонов достал деревянную палитру, выдавил из свинцовых тюбиков густые капли жженой сиены, краплака и кобальта. Запах терпентина мгновенно перебил гарь. Сыщик взял колонковую кисть номер три, смешал колер на деревянной дощечке, подбирая точный оттенок закатного московского неба, и осторожно, легкими точечными касаниями начал закрывать шов.
Краска ложилась послушно, пряча грубую нить под теплым, золотистым слоем вечернего света. Сквозь заново рожденные мазки снова проступали темные силуэты кремлевских башен, холодная синева реки и чистая, не знающая человеческой скверны заря.
Картина дышала. Она выстояла против кованого сапога точно так же, как выстоял город за окном.
Алексей отложил кисть, вытер руки ветошью и посмотрел на стенные часы. Стрелки неумолимо подбирались к половине десятого вечера. До последней пригородной электрички с Ярославского вокзала оставалось меньше сорока минут.
Сыщик подошел к койке, достал из-под обломков матраса свой штатный наган, проверил ход барабана и щелкнул бойком вхолостую. Механизм работал мягко, без задержек. В карман куртки легли четырнадцать запасных патронов в картонной пачке, завернутый в клеенку дневник с немецкой картой Бреслау и острый, как бритва, трофейный складник.
Накинув москвичку и поправив шерстяной шарф, Платонов бросил последний взгляд на стол. Картина сохла под мягким желтым кругом лампы, словно безмолвный часовой, оставленный караулить его разоренный дом.
— Подожди немного, — негромко бросил старлей полотну, поворачивая ключ в замке. — Вернусь — допишем.
Дверь захлопнулась. В подъезде было темно и морозно, а впереди лежала ночная дорога на Подлипки, где на заснеженных путях решалась судьба чужого золота и его собственной жизни.

Пригородный поезд на Мытищи полз сквозь ноябрьскую тьму натужно, с протяжным сиплым стоном паровозной топки, отдуваясь на каждом полустанке клубами вонючего угольного чада.
В жестком деревянном вагоне было почти пусто. Под потолком сиротливо покачивался засиженный мухами матовый плафон, дававший тусклый, желтушный свет, в котором дремали двое работяг в замасленных брезентовых робах с торфяных разработок да пожилая бабка с пустой плетеной корзиной, укутанная в три платка. Окна затянуло плотной ледяной чешуей, сквозь которую не проглядывало ни огонька, и только по резким металлическим толчкам на стыках рельсов Платонов угадывал приближение к северным заставам.
Станция Подлипки встретила его слепящей, колючей поземкой, хлеставшей прямо в лицо с пустошей Ярославского направления.
Едва опер спрыгнул с обледенелой подножки на дощатый настил перрона, пригородный состав с лязгом дернулся и потащился дальше, в сторону Болшево, оставив сыщика один на один с заснеженной ночной глухоманью. Пассажирский вокзальчик — приземистый бревенчатый сруб с резным гребнем — уже спал, заперев двери на тяжелые засовы. Лишь в окне дежурного по станции тускло мерцала керосиновая лампа, бросая на сугроб косой четырехугольник света, да вдали, за высокой насыпью, слышалось мерное, глухое пыхтение маневрового паровоза, переставлявшего цистерны на запасных путях.
Алексей поправил воротник куртки, надвинул кепку на самые глаза и, стараясь не скрипеть настом, скользнул в тень за водонапорную башню.
Вдоль путей товарной станции тянулся целый лабиринт из потемневших от копоти теплушек, платформ с укрытыми брезентом станками и высоченных штабелей круглого соснового леса. Воздух здесь был совсем иным, нежели в центре Москвы: пахло сырым креозотом от шпал, замерзшим железом, перепревшей соломой и тяжелым, удушливым духом донецкого антрацита. Под ногами то и дело попадались смерзшиеся стрелочные переводы с торчащими противовесами, похожими на чугунные гири, а над путями висела зловещая, тяжелая тишина, нарушаемая лишь свистом ветра в провисших телеграфных проводах.
До полуночи оставалось десять минут.
Платонов шел по бровке насыпи вдоль третьего тупика, ступая мягко, по-пластунски, как учили в роте войсковой разведки. Правая рука в кармане грела шершавую рукоять нагана, большой палец лежал на спице курка. Все внутри было натянуто до предела: раненое плечо глухо подергивало от сырого холода, но разум работал с кристальной четкостью оптического прицела. Любая темная щель между вагонами могла таить в себе ствол трофейного автомата или кованый приклад.
Третий тупик упирался в глухой бревенчатый забор угольного склада военведа. Здесь стояли четыре старых крытых пульмана с сорванными свинцовыми пломбами и один разбитый полувагон, засыпанный снегом до самых бортов.
И прямо посреди заснеженной стрелки, на стыке двух колей, чернело неподвижное пятно.
Платонов замер за углом теплушки, вжавшись спиной в промороженную обшивку досок. Выждал минуту, вглядываясь в серую круговерть метели. Ни шороха. Ни вспышки цигарки. Ни звука взводимого затвора. Только ветер крутил снежные смерчи над рельсами, заметая свежие, еще не заветренные следы тяжелых сапог.
Сыщик бесшумно выскользнул из укрытия, держа револьвер на изготовку, и в три быстрых пружинистых шага приблизился к лежащему телу.
Капитан Ванин лежал навзничь, раскинув руки в стороны, словно пытался удержать падающее свинцовое небо.
Шинель из тонкого офицерского сукна была распахнута настежь, одна пола задралась, обнажая темно-синие галифе и расстегнутый поясной ремень с пустой брезентовой кобурой от пистолета ТТ. Лицо капитана, засыпанное мелкой снежной крупой, казалось высеченным из серого мыла. Глаза — мутные, остекленевшие, широко распахнутые — неподвижно смотрели ввысь с выражением бесконечного, смертного изумления, какое бывает у людей, получивших удар от того, от кого меньше всего его ждали.
В центре широкого офицерского лба, аккурат между сведенными к переносице кустистыми бровями, зияла круглая черная дыра с рваными, опаленными краями. Кожа вокруг пулевого отверстия была густо усеяна въевшимися крупинками пороховой копоти — стреляли в упор, приставив ствол почти вплотную к фуражке. Сама офицерская фуражка с малиновым околышем валялась в трех шагах, в сугробе, с пробитым козырьком.
Кровь на снегу под затылком уже перестала парить, схватившись тяжелой, багровой ледяной коркой, но тело под шинелью еще хранило остатки живого человеческого тепла.
«Минут пятнадцать, не больше, — профессионально, без тени страха прикинул Платонов, опускаясь на одно колено рядом с трупом. — Аккурат перед моим поездом сняли. Пришел на встречу раньше времени, нервы сдали, или хозяева вели его от самой Сухаревки».
Никакой борьбы на стрелке не было. Снег вокруг тела оставался нетронутым, без следов волочения или потасовки. Ванин сам подпустил убийцу вплотную. Стоял, разговаривал, возможно, даже закуривал от предложенной спички — на обледенелой шпале возле его правого сапога валялась обломанная папироса «Север» с целым табачным концом. Один точный, расчетливый щелчок курка — и капитан рухнул, даже не успев выдернуть руку из кармана.
Алексей спрятал наган в кобуру и принялся быстро, чутко ощупывать одежду убитого, поминутно прислушиваясь к звукам ночной станции.
Карманы шинели были грубо вывернуты наизнанку — серые бязевые мешковины сиротливо полоскались на морозном ветру. Тот, кто нажал на спуск, искал второпях: выгреб командировочное предписание, комсомольский билет, пачку трешек и папиросы. Убийца искал ключ. Тот самый латунный ключ от подвала в Бреслау, который на самом деле лежал сейчас в кармане платоновской москвички.
Но краденого антиквариата с Малой Бронной при Ванине не оказалось. Ни золотой екатерининской табакерки, ни царских орденов, ни драгоценных камней. Капитан комендатуры был тертым армейским волком: идти на ночную стрелку с награбленным золотом в кармане он бы не стал ни за какие коврижки.
Платонов расстегнул форменный шерстяной китель офицера.
Пальцы скользнули под подкладку, проверили швы вокруг проймы, нащупали пуговицы кальсон. Пусто. Опер уже собирался отпустить мертвое плечо, как вдруг кончики пальцев наткнулись на едва заметное уплотнение в самом низу левого борта кителя — там, где сукно подворачивалось под подшивочную ленту.
Шов был свежим, зашитым наспех толстой черной сапожной дратвой.
Алексей выхватил трофейный нож, тонким лезвием подрезал нить и запустил два пальца в узкую прорезь под сукном.
На ладонь сыщика выпал сложенный вчетверо прямоугольник плотной, шершавой бумаги желтоватого цвета.
Платонов прикрыл находку ладонью от ветра, достал из кармана карманный фонарик и на секунду приоткрыл линзу, пустив тонкий луч между пальцев.
Это была номерная квитанция на прием багажа Московского отделения железных дорог.
Сверху стоял жирный фиолетовый штамп с датой: «5 ноября 1951 года. Киевский вокзал. Сектор Б». А в графе «Номер места» тем же черным химическим карандашом, которым была написана угроза в почтовом ящике старлея, четко и размашисто стояла выведена одна-единственная цифра:
40.
У Платонова перехватило дыхание.
Сорок.
Тот самый номер, что был выбит на латунном ключе с замысловатой бородкой, спрятанном в серебряном портсигаре прежнего Платонова. Вещи из особняка Вербицкой не ушли перекупщикам на Сухаревку. Ванин спрятал их в самом сердце столицы — в центральной автоматической камере хранения Киевского вокзала, где тысячи чемоданов ждали отправки на запад, в сторону Киева и Львова.
Вдали, со стороны станционного поселка, послышался глухой окрик стрелочника и звонкий, требовательный лай караульной овчарки. По высокой насыпи, покачиваясь, приближался мутный желтый огонек керосинового фонаря — железнодорожный обходчик шел проверять стрелочные переводы перед проходом ночного почтового состава.
Времени оставалось меньше трех минут.
Если обходчик заметит Платонова над телом мертвого офицера, доказывать свою непричастность к расстрелу на рельсах придется уже следователям военной прокуратуры в подвалах Лефортово. Никакой Крид, никакие боевые заслуги не спасут от смертной петли за убийство капитана комендатуры в прифронтовой полосе железнодорожного узла.
Алексей спрятал квитанцию во внутренний карман куртки, застегнул москвичку на все пуговицы и в последний раз посмотрел в неподвижное, припорошенное снегом лицо Ванина:
— Покойся с миром, Коля. За Вислу тебе спасибо. А за остальное… за остальное мы с твоих хозяев спросим по полной выкладке.
Сыщик метнулся в узкую щель между двумя теплушками, пригнулся и, скользя по глубокому насту, ушел в густую тень лесопильного склада. Через пять минут он уже перемахивал через низкий дощатый забор на окраине поселка, растворяясь в серой метели подмосковной ночи.
Впереди лежала обратная дорога на Москву. Но теперь в руках у опера был главный козырь — номер сорок в багажном отделении Киевского вокзала, где лежали ключи к синдикату Главснаба.

Глава 22

Утренний туман над Дорогомилово висел густой, промозглый, пропитанный паровозным дымом и гарью угольных котельных. Снег, с ночи заваливший привокзальную площадь, перемешали в тяжелую черную жижу тысячи солдатских сапог, валенок и колес полуторок. Над массивным серым фасадом Киевского вокзала, увенчанным чугунными орлами и часовой башней, еще горели тусклые фонари, бросавшие косые желтые круги на стеклянный свод дебаркадера.
Платонов привалился плечом к гранитной колонне у главного входа, чувствуя, как морозная сырость медленно пробирает сквозь сукно москвички. Левую руку под повязкой дергало от бессонной ночи и перебежек по стрелкам в Подлипках, во рту стоял терпкий мятный привкус от растаявшего леденца.
— Леха, ты б хоть в буфет заглянул, кипятку с сахарином хлебнул, — послышался сбоку хрипловатый, задорный голос.
Константин Громов подошел неслышно, по-разведчески, встряхнув заснеженными плечами. Форменный полушубок капитана был лихо распахнут, открывая эмалевые петлицы, а на перебитом носу красовался свежий, чистый кусок лейкопластыря. В зубах Грача дымилась неизменная папироса, искры от которой весело летели на мокрый снег.
— Напьемся еще кипятку, Костя, — негромко отозвался Алексей, оглядывая толпу у пригородных касс. — Где Шестакова? Без прокурорской бумаги в спецсектор соваться — только шум поднимать. Там железнодорожная комендатура зверствует, чуть что не по форме — сразу мордой в лед и до выяснения в комендантский подвал.
— Да здесь она, где ей быть, — Грач кивнул в сторону сквера. — За понятыми пошла к дежурному по станции. Наша Верочка — кремень, процессуальную букву святее устава блюдет. Сказала: «Никаких милицейских фокусов, Громов, выемку оформим так, чтоб ни один адвокат из коллегии не подкопался».
Сквозь стеклянные распашные двери на перрон вышла Вера.
В своем форменном синем пальто с золотыми пуговицами и каракулевом берете следовательница выглядела непривычно хрупкой среди вокзальной сутолоки, но походка ее оставалась твердой, чеканной. Под мышкой Шестакова несла пухлую кожаную папку с гербом прокуратуры, а следом за ней семенили двое: пожилой стрелочник в промасленном брезентовом жилете с медным жетоном на груди и молоденькая дежурная по залу ожидания в строгом синем кителе и с красной повязкой дружинника на рукаве.
— Здравствуйте, товарищи офицеры, — Вера строго мазнула взглядом по забинтованной руке Платонова, задержалась на его посеревшем от бессонницы лице, но отчитывать за ночные похождения не стала — лишь едва заметно сжала тонкие губы. — Знакомьтесь. Понятые: гражданин Савельев, старший стрелочник третьего района, и гражданка Воронова, дежурная по вокзалу. Паспорта проверены, подписки об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний отобраны.
Стрелочник, кряжистый мужик с прокуренной седой бородой лопатой, окинул оперов понимающим глазом и степенно приподнял треух:
— Здравия желаем, служивые. Нам не привыкать. В сорок шестом тут мешки с польской мануфактурой через день вскрывали, пока комендантский взвод пулеметы на багажной рампе не выставил. Показывайте, где ваша ячейка.
— Сектор «Б», нижний подвальный ярус, — Платонов достал из кармана желтый листок багажной квитанции, аккуратно прикрывая пальцем номер, чтобы не светить перед посторонними. — Пошли, граждане. Время не ждет.
Они спустились по широкой каменной лестнице под своды вокзального подземелья.
Здесь, вдали от парадного мрамора верхних залов, пахло сырым бетоном, лежалыми тюками, дезинфекцией и керосином. Вдоль бесконечных кирпичных коридоров тянулись ряды тяжелых сетчатых выгородок, за которыми высились пирамиды фанерных чемоданов, армейских баулов и перевязанных пеньковой бечевкой узлов. Над железными дверями тускло светились синие эмалированные таблички с номерами участков.
У входа в сороковую секцию за дощатой конторкой восседала кладовщица — монументальная тетка в стеганой безрукавке поверх шерстяной кофты, с химической завивкой цвета перепрелого сена. Женщина неторопливо макала сушку в щербатый стакан с чаем, даже не повернув головы на стук сапог.
— Граждане, выдача крупногабарита с восьми утра по талонам образца сорок восьмого года, — скрипучим, привычно-казенным тоном отчеканила она, не глядя на вошедших. — Отойдите от барьера, сквозняк наводите.
Шестакова молча подошла к стойке и опустила на конторку раскрытое служебное удостоверение младшего юриста в красном коленкоре, придавив его постановлением о производстве выемки с круглой гербовой печатью.
Кладовщица поперхнулась чаем, сушка с глухим стуком упала в блюдце. Маленькие заплывшие глазки женщины пробежали по строчкам документа, наткнулись на слова «в рамках уголовного дела по расстрельной статье», и вся ее базарная спесь испарилась без следа. Тетка поспешно натянула безрукавку на пышную грудь и вскочила со стула, едва не опрокинув чернильницу:
— Ой, товарищ следователь… Да вы б сразу сказали! Я ж думала — спекулянты с тамбовского поезда опять за баулами лезут! Какая ячейка требуется?
— Номер сорок, — тихо, но раздельно произнес Платонов, делая шаг вперед.
Женщина полезла в ящик стола, долго гремела связкой тяжелых пудовых ключей, наконец выудила длинную латунную бородку и суетливо засеменила впереди группы по узкому проходу между железными шкафами.
— Сороковая… Вот она, родимая. Пятого числа с утра военный сдавал, в шинели справной, капитанской. Сказал, личные вещи комсостава до отправки в гарнизон. Двенадцать копеек за сутки вперед уплатил, сургучную пломбу свою велел не трогать…
Камера номер сорок представляла собой глухой металлический шкафчик цейсовского типа, вмонтированный прямо в кирпичную стену подвала. На тяжелой железной дверце тускло блестел номер, выбитый белой краской по трафарету, а над замочной скважиной висел навесной кованый замок, опечатанный темно-зеленой сургучной лепешкой с неразборчивым оттиском армейской печати.
— Граждане понятые, обратите внимание на целостность печати, — сухо, протокольным тоном произнесла Вера, доставая из папки разлинованный бланк. — Сколы, следы постороннего вмешательства имеются?
Стрелочник Савельев наклонился, поскреб край сургуча ногтем, прищурив слезящийся глаз:
— Чистая печать, гражданка следователь. Трофейным сургучом давлено, свинцовая нитка в два переплета, не тронутая.
Платонов достал из кармана латунный ключ с номером сорок — тот самый, что лежал в серебряном портсигаре прежнего Платонова за плинтусом в Казенном переулке. Ключ вошел в скважину мягко, с легким маслянистым щелчком, будто только вчера вышел из рук немецкого слесаря. Алексей нажал на рычаг. Металл заскрежетал, тяжелая дверца с глухим стуком подалась вперед, обдав сыщиков запахом прелого брезента, оружейной смазки и сухого нафталина.
Внутри узкой железной ниши лежал один-единственный предмет.
Это был старый солдатский ранец образца сорок первого года — потертый, выгоревший на фронтовых дождях до белесой серости, со следами въевшейся ржавчины на медных пряжках. Правая плечевая лямка была аккуратно залатана суровой нитью через край, а на брезентовом клапане химическим карандашом стояли полустертые цифры полевой почты.
— Доставайте, Платонов, — шепнула Вера, и в голосе ее дрогнула едва заметная нервная нотка.
Алексей подцепил ранец здоровой рукой, вытащил его на свет конторской лампы и опустил на деревянный прилавок. Вещь была неожиданно тяжелой — пуда на полтора, углы брезента туго оттопыривались под весом скрытого внутри металла.
Грач подобрался ближе, перехватил автомат Судаева поудобнее и не спускал глаз с темного коридора за спиной.
— Вскрываем под опись, — Вера обмакнула стальное перо в походную чернильницу. — Фиксирую: мешок армейский стандартный, брезентовый, горловина затянута пеньковым шнуром без контрольной пломбы.
Платонов развязал заскорузлый, окаменевший от времени узел.
Запустив руку внутрь, сыщик нащупал толстый слой серой хлопчатобумажной ваты, а под ним — холодный, тяжелый, звенящий металл.
Первым на прилавок лег сверток из фланелевой портянки. Алексей развернул ткань, и под тусклой электрической лампочкой брызнуло густое, ослепительное золотое сияние.
Это были карманные часы.
Их было не меньше трех десятков. Массивные трехкрышечные золотые «луковицы» с эмалевыми циферблатами, тонкие швейцарские хронометры фирм «Патек Филипп» и «Буре», старинные немецкие часы с репетиром, отзванивавшим четверти часа чистым серебряным звоном. На тяжелых золотых крышках горели выгравированные дворянские вензеля, прусские орлы и памятные надписи на немецком, шведском и французском языках. Каждая вещь стоила годового оклада министра, но здесь они лежали вповалку, словно медные пятаки в кармане старьевщика.
Стрелочник Савельев шумно выдохнул сквозь прокуренные усы, истово перекрестившись под брезентовым жилетом:
— Господи твоя воля… Это ж сколько добра царского наворочено…
— Пишите, Вера Николаевна, — глухо бросил Платонов, ощупывая пальцами плотное брезентовое дно ранца. — Часы карманные из желтого металла иностранного и отечественного производства, тридцать четыре штуки.
Но драгоценности сыщика не интересовали. Часы были лишь верхушкой айсберга, мелкой разменной монетой, которую Ванин прихватил на черный день.
На самом дне сидора, зашитый в двойную прокладку из прорезиненного шелка, пальцы Алексея нащупали узкий прямоугольный предмет.
Старлей вспорол шов кончиком складного ножа и извлек на свет тонкую записную книжку в переплете из темно-коричневого дерматина. Углы блокнота были оббиты медью, а на корешке стояло золотое тиснение военторга 1-го Белорусского фронта за сорок четвертый год.
Алексей раскрыл первую страницу под светом настольной лампы.
Никаких фронтовых баек или личных признаний здесь не было. Страницы были покрыты ровными, педантичными столбцами цифр, составленными по правилам армейского шифровального кода: четырехзначные группы, перемежающиеся датами прибытия воинских литерных эшелонов на Ярославскую и Октябрьскую дороги.
Но под столбцами цифр, на последней странице, шли записи открытым текстом. Твердая рука писавшего — не Ванина, а человека с размашистым, министерским почерком — вывела десять адресов в Москве.
Платонов медленно вчитался в черные строки:
«1. Склад № 4 треста 'Мосзаготснаб», Северянин. Доставка лома — среда, 23:00. Приемщик — Хрящ.
2. Дача пос. Серебряный Бор, 4-я линия, дом 8. Личная резиденция. Церковная утварь, иконы в окладах, серебро.
3. Гараж спецколонны Главснаба, Басманный тупик. Машины с дипномерами, перегрузка на Берлин.
4. Кузнецкий Мост, 19. Квартира оценщика Гинзбурга. Сортировка камней'.
А в самом низу страницы, под списком конспиративных баз, стояла короткая пометка красным карандашом, от которой у Платонова внутри все заледенело:
«Связаться с Ильиным до 10 ноября. Если Платонов дернется — закрыть через МГБ по польской линии. Санкция генерала Шестакова получена».
Алексей замер, не отрывая взгляда от бумаги.
Шестаков.
Генерал юстиции. Главная военная прокуратура Советской Армии.
Сыщик медленно поднял глаза на Веру. Девушка стояла рядом, склонившись над прилавком с пером в руке, и кончик ее уха тронул бледный, смертный холод. Она тоже прочитала последнюю строку. Чернила на кончике стального пера задрожали и сорвались на разлинованный бланк тяжелой, уродливой фиолетовой кляксой.
— Вера… — тихо, одними губами позвал Платонов.
Шестакова не ответила. Ее пальцы судорожно сжались вокруг деревянной ручки перьевой ручки так, что побелели костяшки, а в расширенных темных зрачках застыл ужас, перед которым меркли все кошмары подвалов профессора Заславского.
Она смотрела на фамилию человека, давшего санкцию на уничтожение старлея.
На фамилию своего родного дяди.

Фиолетовая клякса медленно расползалась по разлинованному листу протокола, впитываясь в рыхлую бумагу и превращаясь в бесформенное чернильное пятно.
В подвале багажного отделения стояла тяжелая, звонкая тишина. Лишь золотые швейцарские часы на прилавке мерно, с сухим стеклянным перестуком отщелкивали секунды, напоминая о том, что время в этом бетонном мешке идет своим чередом, невзирая на рухнувшие людские судьбы.
Пожилой стрелочник Савельев неловко переступил с ноги на ногу, косясь на застывшую следовательницу:
— Гражданочка начальник… Чего там? Неладно что в бумагах-то?
Вера Николаевна вздрогнула всем телом, словно ее окатили ледяной водой из пожарного гидранта. Она судорожно вобрала воздух сквозь зубы, пальцы ее разжались, выпустив деревянную ручку перьевой ручки, но уже через секунду плечи девушки выпрямились. Перед понятыми снова стоял не сломленный человек, а строгий чиновник юстиции с каменным, непроницаемым лицом:
— Все в порядке, товарищ Савельев. Клякса сорвалась с пера от холода. Перепишем страницу набело.
Платонов накрыл блокнот широкой ладонью, не давая посторонним заглянуть в списки, и негромко скомандовал:
— Костя, пакуй ранец. Всю ювелирку под сургуч, брезент связать двойным узлом. Граждане понятые, распишитесь на контрольной ленте и свободны. Спасибо за содействие органам правопорядка.
Через десять минут они уже поднимались по каменным ступеням на перрон.
Сырой привокзальный воздух после душного подземелья ударил в грудь морозной свежестью. Вокзальная площадь гудела, как растревоженный улей: гремели трамваи, надсадно гудели грузовики, развозившие утренние газеты, а у газетного киоска толпились командировочные в офицерских полуперчатках.
Громов тащил опечатанный армейский ранец на плече, придерживая его широкой рукавицей. На перекрестке у Бородинского моста капитан притормозил, оглянулся на напарников и мотнул головой в сторону припаркованной у сквера служебной «победы»:
— Я этот мешок в багажник брошу и к дежурному в райотдел звякну, чтоб Криду шифровку отстучали. А вы… подите-ка в сквер, отдышитесь. На вас обоих лица нет, краше в гроб кладут.
Вера молча зашагала по заснеженной дорожке сквера, туда, где среди обледенелых лип пряталась пустая деревянная беседка с облупившейся зеленой краской.
Девушка шла быстро, не разбирая дороги, увязая тонкими ботиками в рыхлом снегу. Дойдя до беседки, она бессильно опустилась на промерзшую доску скамьи, сдернула с рук кожаные перчатки и закрыла лицо ладонями. Плечи ее мелко, прерывисто задрожали.
Платонов подошел не спеша, стряхнул рукавицей снег с края парапета и сел рядом, привалившись затылком к резной деревянной стойке. Он не стал утешать ее фальшивыми словами или трогать за плечо — опытный опер знал, что в такие минуты человеку нужно дать выгореть изнутри, пока шок не уступит место холодному расчету.
В тишине сквера послышался глухой, сдавленный всхлип, оборвавшийся почти сразу. Вера отняла руки от лица. Глаза ее были сухими, но вокруг век залегли темные, свинцовые круги, а тонкие губы побелели:
— Ты ведь понял, Платонов? Все понял?
— Понял, Вера. Фамилия не самая частая в столице. Генерал-лейтенант юстиции Шестаков Николай Петрович. Заместитель Главного военного прокурора Советской Армии.
— Он брат моего отца, — выговорила девушка деревянным, чужим голосом, глядя в мерзлую землю под ногами. — Младший брат. Только отец у меня с цветами и гербариями всю жизнь возился, в чугунных очках ходил и мухи не обидел, а дядя Коля… Дядя Коля еще в Гражданскую в ревтрибунале Первой Конной заседал. В тридцать седьмом на Дальнем Востоке дивизии потрошил, в войну по фронтовым прокуратурам мотался. Железный человек. Для него люди — это параграфы в обвинительном заключении. Я думала… господи, я ведь дура наивная, думала, он закон защищает. Гордилась им, когда на юрфак поступала!
Она судорожно полезла в карман пальто, достала измятый батистовый платок, сжала его в кулаке и повернулась к Алексею:
— А он воров прикрывает. Ты понимаешь, какого масштаба эта мразь? Ильин — это не просто тыловой прощелыга с золотой коронкой. Виктор Павлович Ильин сидит на распределении всех военных поставок из побежденной Германии! Через него шли тысячи вагонов: оборудование для заводов, сырье, реквизированные архивы, конфискат силезских банков. У него в Главснабе кабинет больше, чем у секретаря райкома. Персональная машина с кремлевским номером, правительственная вертушка, личная охрана из комендантского батальона. Он неприкасаемый, Алексей!
— Неприкасаемых у нас нет, Вера, — негромко, размеренно ответил сыщик, доставая из кармана мятную конфету и перекатывая ее во рту. — Сам товарищ Сталин об этом на каждом пленуме напоминает.
— Да брось ты эти лозунги для политзанятий! — сорвалась на шепот Шестакова, и в глазах ее блеснул настоящий, неподдельный страх. — Ты хоть понимаешь, в какую мясорубку мы сунули пальцы⁈ Это тебе не профессор Заславский со своими скальпелями! Профессор был одиночкой, психопатом, его даже Дронов сдал без оглядки, едва запахло жареным. А здесь — спайка наркомата, армейской комендатуры и военной прокуратуры!
Девушка подалась вперед, вцепившись пальцами в толстое сукно его москвички:
— Если этот список из сороковой ячейки попадет наверх без стопроцентных, железных улик — нас с тобой сотрут в порошок за одни сутки. Дядя Коля не станет разбираться, чья я племянница. Он лично подпишет ордер на наш арест! Тебя объявят польским шпионом и мародером, пришьют кражу эшелона под Бреслау, поднимут все старые смершевские бумаги сорок пятого года… Никакой Крид не спасет! Виктора Ивановича самого в лучшем случае на пенсию выкинут в двадцать четыре часа, а в худшем — отправят валить лес под Ивдель за недоносительство!
Платонов слушал ее, не перебивая. В словах следовательницы не было бабьей истерики — это был трезвый, безжалостный анализ профессионального юриста, знавшего изнанку советской государственной машины до последнего винтика.
— Значит, говоришь, у них круговая порука? — тихо спросил Алексей, глядя сквозь голые ветви лип на чугунный мост.
— Абсолютная, — кивнула Вера, пряча озябшие руки в карманы. — Ильин держит выходы на заграничную торговлю и дипкурьеров. Заместитель коменданта обеспечивает прикрытие на товарных станциях и литерные эшелоны под видом армейских грузов. А дядя… дядя гарантирует, что любое донесение военной контрразведки или рапорт чекистов ложится под сукно в Главной военной прокуратуре с резолюцией: «Проверено, факты не подтвердились, дело сдать в архив». Они грабят страну шестой год подряд, Платонов. Они сколачивают золотой капитал на крови тех, кто остался в силезских полях!
— И что ты предлагаешь? — Алексей повернулся к ней, в упор глядя в темные, лихорадочно блестевшие глаза девушки. — Сжечь блокнот? Ранец с часами сдать в комиссионку? Забыть про вдову Вербицкую, про убитого Ванина на стрелке, про разгром в моей комнате? Сесть на Петровке ровно и ждать, пока дядя твой решит, что старлей Платонов слишком много знает?
Шестакова опустила голову. По щеке ее скатилась одинокая прозрачная слезинка, но голос зазвучал тверже:
— Я не предлагаю отступать, Алексей. Я жить потом с этим не смогу, если мы отступим. Отец меня проклянет, да и сама себе в зеркало плюну. Но идти на таран против Главснаба с одним наганом в кармане — это безумие. Нам нужны не просто косвенные улики из блокнота покойного капитана. Нам нужен живой, крупный свидетель из их обоймы. Тот, кто сдаст всю цепочку под протокол раньше, чем генералы успеют поднять трубку вертушки.
Платонов медленно достал из кармана сложенную вчетверо страницу из блокнота и развернул ее перед Верой:
— Смотри сюда. Пункт третий: «Гараж спецколонны Главснаба, Басманный тупик. Машины с дипномерами, перегрузка на Берлин».
Вера быстро пробежала глазами по строчкам:
— Басманный тупик… Это старые гаражи наркомата путей сообщения, за Курским вокзалом. Там глухомань, склады списанного инвентаря и глухой забор в три метра.
— Вот именно, — Алексей аккуратно сложил бумагу обратно. — Ванина они убрали ночью в Подлипках, думая, что обрубили хвосты. Но про то, что мы вскрыли сороковую камеру, они еще не знают. У них сегодня по графику перегрузка очередной партии ценностей перед отправкой эшелона на запад. В гараже будет связной от Ильина. Мелкая сошка на такую операцию не пойдет — там появится либо доверенный порученец из аппарата, либо начальник охраны спецколонны.
Шестакова посмотрела на него с тревогой:
— Ты хочешь брать их прямо там? В Басманном?
— Другого выхода нет, Вера Николаевна, — Платонов поднялся со скамьи, расправив плечи под тяжелым сукном. — Если мы перехватим связного с поличным, прямо на мешках с золотом и документами Главснаба — никакой генерал Шестаков не посмеет замять дело. Протокол задержания с поличным на месте преступления уйдет сразу в ЦК, в комиссию партийного контроля. А против ЦК даже твой всесильный дядя бессилен.
Девушка поднялась следом, поправила каракулевый берет и посмотрела на старлея долгим, глубоким взглядом, в котором застарелый страх окончательно уступил место глухой, упрямой решимости:
— Хорошо, Платонов. Будь по-твоему. Я сейчас же еду на Неглинную. Выпишу официальное постановление на задержание неустановленных лиц и осмотр гаража спецколонны задним числом, положу в сейф, чтоб в случае чего нас не объявили бандой налетчиков. Но запомни, Алексей… — она подошла вплотную, положив ладонь ему на грудь, прямо поверх спрятанного нагана. — Никакой самодеятельности. Если там выставят караул с пулеметами — не лезь под пули. Ты мне… ты нам на Петровке живой нужен. Понял меня?
— Так точно, гражданка следователь, — чуть заметно усмехнулся опер, накрывая ее холодные пальцы своей широкой ладонью. — Буду беречь себя, как зеницу ока.
Они вышли из сквера к машине.
Грач уже сидел за баранкой «победы», выпустив сизый клуб табачного дыма в приоткрытую форточку. Увидев подходящих напарников, капитан заглушил мотор, выбросил окурок и высунулся в окно:
— Ну что, законники, поплакались в березках? Куда рулить-то прикажете? На Петровку к шефу или сразу в кремлевскую комендатуру сдаваться?
— В Басманный тупик, Костя, — спокойно ответил Платонов, открывая переднюю дверцу. — Поедем посмотрим, как советские снабженцы готовятся к отправке подарков в Берлин. И автомат из-под сиденья достань, капитан. Чую, разговор предстоит душевный. На все калибры.

Глава 23

Басманный тупик задыхался в тяжелой паровозной гари, сползавшей с путей Курского вокзала. Здесь, в узкой щели между глухими кирпичными брандмауэрами складов и насыпью соединительной ветки, город словно забыл умыться к празднику. Под ногами хрустел смерзшийся черный шлак вперемешку с битым стеклом, вдоль трехметрового дощатого забора тянулась ржавая колючая проволока в четыре нитки, а из редких водосточных труб лениво сочилась мутная, жирная жижа с запахом керосина и машинной отработки.
Служебную «победу» Грач предусмотрительно оставил за два квартала, у пустующего угольного склада райторга, приткнув машину между штабелями дров под прикрытием старой брезентовой дерюги.
— Дальше ножками, командир, — вполголоса бросил капитан, защелкивая замок зажигания и доставая из-под переднего сиденья короткий пистолет-пулемет ППС-43 с откинутым металлическим прикладом. Оружие разведчик упрятал под полушубок стволом вниз, придерживая правой рукой через прорезной карман. — Здешние псы шорох мотора за версту чуют. Район глухой, чужие тут только по ошибке бродят, да и те обратно редко выходят целыми.
Они пробрались вдоль насыпи к узкому прорану между двумя кирпичными пакгаузами.
В глубине двора за массивными железными воротами, выкрашенными суриком, располагалась база спецколонны Главснаба. Территория напоминала небольшую крепость: десяток глухих железобетонных боксов с тяжелыми створчатыми дверями, бревенчатая караулка с замазанными известью окнами и длинная бетонированная эстакада для разгрузки тяжелых трехосных грузовиков. Посреди плаца, прямо под тусклым светом фонаря на деревянном столбе, стоял длинный правительственный фургон немецкой сборки «Мерседес-Бенц» с плотно зашторенными окнами кузова и белыми дипломатическими номерами серии «СД».
Возле распахнутых задних дверей фургона хлопотали трое.
Двое дюжих парней в армейских ватниках и новеньких яловых сапогах аккуратно, стараясь не стучать железом о металл, перетаскивали из глубины третьего бокса тяжелые продолговатые ящики из мореного дуба, обитые по углам латунными уголками. Тару не маркировали трафаретом — поверх крышек лежали лишь белые полосы плотной бумаги с оттисками сургучных печатей дипломатической почты.
Третий руководил погрузкой.
Это был плотный, кряжистый мужчина лет сорока в добротном коверкотовом пальто с бобровым воротником и щегольской каракулевой пирожковой шапке. На ногах его поблескивали начищенные до зеркального глянца шевровые ботинки на толстой микропоре. В левой руке мужчина держал кожаную планшетку с казенными бланками, а в зубах маслянисто дымилась заграничная сигарета в длинном янтарном мундштуке.
— Осторожнее ставь, олух! — донесся до угла склада негромкий, но властный, привыкший к беспрекословному подчинению голос щеголя. — Там фарфор саксонский восемнадцатого века и оклады рублевские. Треснет хоть одна доска — лично под трибунал отправлю, в штрафную роту под конвоем поедешь до самой Колымы!
— Слышишь, как соловей заливается? — прошептал Грач, привалившись к ледяному кирпичу стены рядом с Платоновым. Глаза капитана горели азартным, недобрым огоньком. — Чистый барчук министерский. Под коверкотом небось пистолетик дамский носит, а гонору на целого наркома. Ну что, Леха, как заходить будем? По-ментовски, со свистком и предъявлением мандата, или по-фронтовому, за шкирку и мордой в наст?
— Тихо заходить будем, — Платонов поправил ремень москвички, проверяя, легко ли наган выходит из кобуры. Рука под повязкой глухо ныла от сырости, но пальцы слушались четко. — Связного берем живым в первую очередь. Нам его рот нужен, а не дырка в его бобровом воротнике. Ты берешь на прицел двоих с ящиком, я валю под колено старшего. Без лишней пальбы, если получится.
— Добро. Пошли на цыпочках, пока паровоз на горке свистит.
Они скользнули в тень заштабелеванных шпал, двигаясь мягко, шаг в шаг. До правительственного фургона оставалось шагов тридцать, когда Платонов краем глаза уловил неладное.
Возле дальнего угла боксов, у приземистого топливозаправщика ЗИС-5 с полустертой надписью «Огнеопасно» на бочке, шевельнулась темная тень. Затем вторая — на крыше караулки. Никакой расхлябанности тыловых грузчиков в этих движениях не было: силуэты смещались плавно, перекатом от колонны к колонне, держа сектора обстрела крест-накрест.
Капкан захлопнулся раньше, чем сыщики успели сделать шаг к открытому плацу.
— Назад, Костя! — рявкнул Платонов, срывая наган из кармана и со всей силы толкая напарника в плечо за угол кирпичного выступа.
В ту же секунду тишину Басманного тупика разорвал сухой, хлесткий треск длинной автоматной очереди.
Пули калибра 7,62 с визгом вгрызлись в кирпичный угол пакгауза ровно на уровне груди, выбивая сноп едкой известковой крошки и щебня. Следом, с крыши караулки, ударил второй ствол — длинно, расчетливо, короткими отсечками по три патрона, прижимая сыщиков к мерзлой земле.
Стреляли не из трофейных немецких автоматов. Над двором стоял знакомый до дрожи в печенках, тяжелый, молотящий рокот отечественных ППШ. Били армейские стрелки, прошедшие войсковую выучку: плотно, с перекрытием мертвых зон, не давая высунуть головы даже на вершок.
— Твою мать в три перехвата! — взревел Грач, перекатившись через штабель дров и вскидывая свой автомат. — Нас ждали, суки! Это ж армейцы, Леха! Форма комендантская!
— К бензовозу отходи! — перекрикивая пальбу, крикнул Алексей, вскидывая наган и целясь навстречу мелькнувшей за цистерной фигуре в серой шинели.
Спуск самовзводом пошел туго. Выстрел из револьвера грохнул тяжело, с глухим пороховым дымом. Пуля сорвала ушанку с головы бежавшего автоматчика, заставив того кувырком уйти в канаву для слива отработки.
— За бензовоз нельзя, он полный под завязку! — орал Костя, посылая короткую ответную очередь по окнам караулки. Стекла с жалобным звоном брызнули внутрь, пулеметная точка на крыше на секунду захлебнулась. — Жахнет так, что до Кремля башмаки долетят!
— Нет там бензина, заправщик списанный, на колодках стоит! — Платонов ухватил напарника за ворот полушубка, и они в два прыжка преодолели открытое пространство, рухнув в узкую мертвую зону прямо под массивное железное брюхо цистерны.
Металл над их головами отозвался яростным, колокольным перезвоном.
Пули прошивали жестяные крылья грузовика, с визгом рикошетили от рессорных листов и глухо стучали в толстую стенку бака. В воздухе моментально запахло не свежим бензином, а застарелым, въевшимся в ржавое железо керосиновым духом, жженой краской и пороховым чадом. Заправщик действительно оказался сухим, но от этого было не легче: железные скаты ЗИСа простреливались насквозь снизу, а рикошет от мерзлого булыжника срезал пуговицы на москвичке старлея.
Связной в коверкотовом пальто, бросив планшетку в снег, с неожиданной прытью юркнул в кабину правительственного фургона. Мотор «Мерседеса» надсадно взвыл, колеса взрезали мерзлый шлак, и машина, тяжело покачиваясь на рессорах, рванула к распахнутым воротам, увозя дипломатические ящики в сторону Новой Басманной.
— Уходит, гад! — Грач попытался приподняться над колесом, чтобы полоснуть по радиатору уходящего лимузина, но плотная очередь с крыши бокса мгновенно сорвала козырек с его капитанской фуражки, заставив офицера с матерным рыком рухнуть обратно на живот. — Зажали, волки! Патронов полтора рожка осталось!
Алексей прижался спиной к тяжелому ступичному узлу переднего моста, лихорадочно оценивая обстановку сквозь спицы колеса.
Их было четверо. Двое в серых пехотных шинелях без знаков различия грамотно перебегали от эстакады, отсекая путь к спасительному прорану между пакгаузами. Третий поливал позицию оперов с крыши караулки длинными очередями, не давая поднять головы. Четвертый, самый матерый, сутулый детина с тяжелым ломом в левой руке и пистолетом ТТ в правой, обтекал бензовоз с тыла, заходя прямо в мертвую зону за задними скатами.
Настоящая армейская зачистка. Никаких предложений сдаться. Никаких переговоров. Те, кто послал этих автоматчиков в Басманный тупик, отдавали приказ на полное уничтожение свидетелей.
— Костя, держи крышу! — крикнул Платонов, перекладывая наган в здоровую правую руку и чувствуя, как горячая сукровица пропитывает марлю на левом предплечье. Швы отчаянно натянулись, грозя лопнуть под сукном. — Не давай ему высовываться! С нижними я сам разберусь!
Грач вскинул ППС, дал короткую экономную отсечку по кромке шиферной крыши. Стрелок наверху матюкнулся, пули взбили веер серой крошки, и пулеметный свист над головами на пару секунд смолк.
В этот короткий миг Алексей, перекатившись на левый бок прямо в масляную жижу, выставил ствол нагана в узкий просвет между картером двигателя и землей.
Сутулый детина уже шагал к заднему борту цистерны, держа палец на спуске ТТ. Опер не стал стрелять в корпус, защищенный толстой овчиной армейского тулупа. Он хладнокровно, словно на полигоне в Мытищах, поймал на мушку кованый каблук сорок третьего размера с тем самым характерным треугольным сколом на подковке.
Выстрел нагана ударил тяжело, раскатисто.
Пуля раздробила голеностопный сустав бандита в крошку. Сутулый взвыл по-волчьи, выронил лом и кулем рухнул на мерзлые камни, перевернувшись на спину. Вторым выстрелом Алексей выбил пистолет из его разжавшихся пальцев, заставив стрелка с перекошенной от дикой боли рожей заскрести ногтями по мерзлой земле:
— Суки ментовские… Всех положат… Всех под корень…
Но радоваться было рано.
Двое автоматчиков у эстакады, поняв, что напарника сняли, прекратили беспорядочную пальбу. Они залегли за бетонными тумбами пандуса в сорока шагах, перезарядили диски с характерным громким щелчком пружин и начали методично, короткими перебежками сближаться с бензовозом, готовясь забросать неподвижную цистерну ручными гранатами.
Платонов глянул на барабан револьвера.
Оставалось три патрона. Запасные лежали в кармане москвички, но перезаряжать наган по одной гильзе под шквальным перекрестным огнем было равносильно самоубийству. У Грача автомат сухо клацнул затворной задержкой — пустой магазин со звоном выпал в снег, Костя лихорадочно шарил за пазухой в поисках последнего запасного рожка.
— Все, Леха… — хрипло, сквозь стиснутые до хруста зубы выдохнул Громов, вбивая последний магазин в горловину приемника. На скуле капитана темнела глубокая ссадина от каменного осколка, по подбородку текла алая струйка крови. — Приехали на Басманную. Сейчас гранату под брюхо кинут — и поминай как звали петровских соколов. Прости, брат, что подсобил тебе на свою голову.
— Рано отходную петь, капитан, — глухо отозвался Платонов, взводя курок нагана в четвертый раз. Сердце колотилось тяжело, мерно, разгоняя по жилам холодную, беспощадную фронтовую ярость. — Пока три патрона есть — мы живые. Подпустим на десять шагов и встретим в упор.
Один из нападавших поднялся из-за бетонной тумбы во весь рост, замахнувшись для броска тяжелой ребристой «лимонкой» Ф-1.
Секунда растянулась в бесконечность. Платонов уже начал плавно выжимать спуск, целя нападавшему под обрез шинели, как вдруг со стороны распахнутых чугунных ворот тупика раздался низкий, утробный, похожий на рев тяжелого бомбардировщика звук форсированного танкового мотора.
Железные створки ворот, сорванные с петель страшным тараном, со скрежетом и грохотом отлетели в стороны, взметая фонтаны смерзшейся грязи.
Во двор спецколонны на полной скорости, вздымая за собой снежный смерч и сверкая полированными черными крыльями, с размаху влетел циклопический трофейный штабной кабриолет «Хорьх-853».
За тяжелым дубовым рулем чудовищной немецкой машины сидел один человек.
Майор Крид. Без шапки, с развевающейся на морозном ветру гривой седых волос, в расстегнутом овчинном полушубке, великан держал тяжелую баранку левой рукой, а в правой у него хищно темнел полированный деревянный приклад расчехленного двенадцатизарядного «Маузера».
Машина даже не сбавила ход. С ревом многолитрового двигателя открытый монстр с разгона подмял под свои широкие скаты первого автоматчика у эстакады, развернулся юзом на обледенелом шлаке, закрывая собой бензовоз от обстрела с крыши, и над затихшим двором раскатился громовой, перекрывающий вой метели бас начальника убойного отдела:
— МУР, сучье племя! Всем лежать или пулю зубами словите!

Автоматчик на крыше караулки среагировал первым. Увидев открытый всем ветрам салон черного чудовища, он с матерным визгом развернул круглый кожух своего ППШ прямо на открытую кабину, намереваясь срезать майора свинцовым веером через ветровое стекло.
Но Крид даже бровью не повел.
Великан не стал бросать тяжелую машину в занос или пригибаться к рулю. Деревянная кобура-приклад его двенадцатизарядного «Маузера» уже вросла в плечо, длинный ствол замер на долю секунды, намертво зафиксировав фигуру на шифере.
Один сухой, оглушительный щелчок выстрела. Без замаха, без суеты.
Пуля калибра 7,63 вошла стрелку точно в горло, аккурат над узлом серого платка. Солдат выронил автомат, захрипел, пуская кровавые пузыри, судорожно вскинул руки к небу и кулем покатился по покатому скату крыши. Тело с глухим железным грохотом рухнуло на мерзлую кучу угольного шлака прямо под колеса немецкого кабриолета и затихло.
Второй номер у эстакады — молодой парень в новеньком полушубке, так и не успевший бросить свою «лимонку», — ошалело поглядел на перебитую руку напарника, на мертвого стрелка у колес и на надвигающуюся громаду начальника убойного отдела. Пальцы бойца дрогнули, граната вывалилась из ладони в рыхлый сугроб, даже не успев спустить чеку. Парень рухнул на колени в мерзлое месиво, вжав голову в плечи и задрав руки вверх:
— Не стреляйте, дяденька! Я подневольный, я из караульной роты! Нам сказали — бандитов с вокзала глушить!
— Заткнись, гнида, — ровно, не повышая голоса, уронил Крид, опуская ствол пистолета.
Мотор «Хорьха» ровно, утробно урчал, из-под радиаторной решетки со свистом выбивались редкие струйки горячего антифриза. Великан легко, будто не замечая тяжести собственного веса, перемахнул через низкую дверцу кабриолета, ступив яловыми сапогами на битый кирпич двора.
Из-под раскуроченного бензовоза, кряхтя и отплевываясь черной масляной жижей, наконец выбрались Платонов с Громовым.
Костя выглядел так, будто его только что пропустили через камнедробилку: форменный полушубок на груди был распорот пулевым рикошетом, ссадина на скуле сочилась сукровицей, а из разбитого носа капало прямо на новенький пластырь. Но в глазах разведчика полыхал бешеный, ликующий азарт.
— Виктор Иванович! — прохрипел Грач, отряхивая колени и пинком отшвыривая пустой секторный магазин от своего автомата. — Мать честная, вы как снег на голову! Мы тут уже с Лёхой в хоре архангелов репетировали, честное благородное слово! Откуда вы этот броневик выкопали⁈
— На складе комендатуры пылился, — сухо бросил Крид, окинув сыщиков быстрым, тяжелым взглядом. Задержавшись на левом рукаве Платонова, сквозь который снова проступало темное пятно свежей крови, майор недовольно скривился: — Опять швы сорвал, старлей? Ты мне инвалидом на Петровке нужен или в строю? Я кому приказывал — без опергруппы носа из кабинетов не высовывать?
— Времени не было, товарищ майор, — Алексей утер рукавом закопченный лоб, пряча наган в карман москвички. Голова кружилась от порохового чада, но на сердце впервые за утро отлегло. — Связной грузил фургон с дипномерами. Еще пять минут — и ящики с екатерининским золотом ушли бы на Брестскую дорогу.
— Шестакова прибежала на Неглинную, бледная как мел, — перебил его Крид, и в светлых глазах майора мелькнула опасная искра. — Положила мне на стол копию шифровки из сороковой ячейки Киевского вокзала. Сказала, вы вдвоем на пулеметы полезли. Хорошо, дежурный по переезду у Басманного тупика стрельбу услышал и в райотдел сигнал кинул.
Крид развернулся к приземистому топливозаправщику.
Там, прижимаясь спиной к спаренным скатам заднего моста, сидел на мерзлых камнях сутулый детина с простреленной ногой. Сапог сорок третьего размера с тем самым треугольным сколом на подковке был насквозь залит темной, стынущей на глазах кровью. Лицо бандита, перекошенное от дикой боли, лоснилось жирным потом; пальцы в шерстяных перчатках судорожно сжимали раздробленную лодыжку, а губы беззвучно шевелились, исторгая сквозь зубы глухие, злобные проклятия.
— Гляди-ка, Леха, — осклабился Грач, подходя ближе и носком сапога отшвыривая в сторону валявшийся лом-фомку. — А вот и наш художник-реставратор. Тот самый, что у тебя в каморке всю дранку со стен ободрал да матрас распорол. Узнаешь копыто, старлей?
Платонов подошел вплотную, наступил подошвой на брошенный пистолет ТТ и сверху вниз посмотрел на раненого.
В глазах сутулого не было раскаяния — только лютая, волчья ненависть загнанного в капкан зверя, привыкшего рвать чужую плоть и вдруг получившего свинец в собственную кость.
— Ну что, гость из Подлипок, — тихо, со свинцовым холодом в голосе произнес Алексей. — Капитана Ванина ты на стрелке положил? За ключом от польского подвала охотился?
Сутулый сплюнул кровавой слюной под ноги сыщику, прохрипев с надрывом:
— Пошел ты… легавый… Ты у меня еще попляшешь… за Бреслау… за всё… Шеф узнает — вас прямо в этих гаражах закатают в бетон… До седьмого колена изведут, суки…
— Шеф твой сейчас на правительственной даче в Серебряном Бору чай пьет, — невозмутимо отозвался Крид, подходя сзади и заслоняя собой тусклый свет фонаря.
Тень великана накрыла раненого с головой, словно могильная плита.
Майор медленно наклонился, ухватил сутулого за ворот овчинного тулупа одной рукой — словно тот весил не больше пустого солдатского ранца — и легко, на одном движении оторвал детину от земли, приподняв на уровень своих глаз.
Сутулый захлебнулся собственным криком: раненая нога повисла в воздухе, обломки кости в суставе с хрустом сжались, и парень забился в железной хватке майора, как пойманный на крючок сом.
— Слушай меня внимательно, падаль, — Крид говорил почти шепотом, но от этого шепота у стоявшего рядом Громова мороз пробежал по затылку. — Ты стрелял в моих людей. Ты пришел с оружием в мой город. И если ты думаешь, что тебя спасет прокурор Шестаков или бумага из Главснаба — ты сильно ошибся адресом. Мы сейчас поедем в одно тихое место. Без протоколов, без дежурных и без понятых. И ты расскажешь мне всё. До последней иконной доски, до последнего килограмма переплавленного золота. А если соврешь хоть в одном слове — я лично закопаю тебя под рельсами соединительной ветки, и никто даже справки о смерти не выпишет. Усек?
В мутных зрачках наемника впервые за все время мелькнул настоящий, животный ужас. Он понял: человек, держащий его за горло, не шутит и не пугает милицейскими статьями. Это была сила совершенно другого порядка — древняя, беспощадная и окончательная.
— Вс-всё… скажу… — судорожно глотая воздух, выдавил бандит, и подбородок его затрясся. — Только не давите… Нога… сдохну же…
— Не сдохнешь, — Крид разжал пальцы, и детина мешком рухнул обратно на шлак, зажимая рот рукавицей, чтобы не орать в голос.
Майор повернулся к Грачу:
— Капитан, этого сопляка у эстакады свяжи и запри в караулке до приезда петровского резерва. Оружие со двора собрать, гильзы смести в ведро. А этого… — он кивнул на стонущего сутулого, — закидывайте в багажник «Хорьха». Возьмем его с собой на прогулку.
— Куда едем, Виктор Иванович? — быстро спросил Платонов, помогая Косте заломить руки пленному бойцу комендантской роты.
— В третий ведомственный гараж на Новослободской, — ответил Крид, застегивая полушубок на все пуговицы и убирая «Маузер» в деревянную кобуру. — Там под боксами старые бомбоубежища тридцать восьмого года остались. Глухие, с метровыми бетонными стенами. Идеальное место для душевной беседы о трофеях побежденной Германии. Шестакову предупреди через станционный коммутатор: пусть сидит на Петровке и ждет нашего звонка. К вечеру у нас должны быть фамилии всех, кто стоит за спиной Ильина. По коням!
Через пять минут тяжелый «Хорьх», взревев двенадцатью цилиндрами, вылетел из распахнутых ворот Басманного тупика и растворился в сизой ноябрьской круговерти, увозя в темном багажнике первую живую нить к разгадке черного синдиката.

Глава 24

Подземный бокс ведомственного гаража на Новослободской дышал могильной сыростью и запахом тридцатых годов.
Это бомбоубежище первой категории построили еще до финской кампании под видом ремонтных мастерских МУРа. Сюда вели две чугунные герметичные двери с винтовыми задрайками судового типа, а стены из фортификационного бетона метровой толщины наглухо отсекали любые звуки внешнего мира. Ни гудки трамваев с Новослободской, ни шаги дежурных механиков наверху сюда не проникали. Под низким сводчатым потолком на оголенном скрученном проводе раскачивалась единственная сорокаваттная лампочка в проволочной корзине, бросая дрожащий желтый круг на мокрый пол, выбоины в цементе и прикрученный к полу тяжелый чугунный верстак с замасленными тисками.
Костя Грач остался наверху, у въездного пандуса — караулить телефон прямой связи с управлением и держать на прицеле перепуганного салажонка из караульной роты.
Сутулого наемника с раздробленной лодыжкой Крид спустил в подземелье на одном плече, будто мешок с лежалой крупой, и небрежно сбросил на дубовый табурет у верстака. Бандит глухо взвыл, заваливаясь набок; раненая нога с хрустом коснулась цемента, и он заскреб здоровым сапогом по полу, оставляя черную борозду угольной гари.
— Не вертись, Шатохин, — негромко, ровным будничным голосом произнес Крид, захлопывая тяжелую гермодверь и налегая плечом на стальной штурвал задрайки.
Винты провернулись с гулким металлическим стоном. Подвал оказался наглухо отрезан от мира.
Раненый бандит замер, сжав зубы до белого крошева на губах. В мутных, налитых кровью зрачках сутулого вспыхнул дикий страх:
— Откуда… Откуда фамилию знаешь, гражданин начальник?
— Я про тебя, Сеня, еще с сорок шестого года знаю, — майор медленно стянул овчинный полушубок, аккуратно бросив его на край верстака. — Когда ты из комендатуры в Лигнице двести пар хромовых сапог увел и двух часовых шилом заколол. Тебя тогда военный трибунал к вышаку приговорил, да замначальника тыла Ильин из-под расстрела выдернул и в свою спецкоманду пристроил — грязную работу делать. Забыл, Шатохин?
Сутулый судорожно сглотнул вязкую слюну, вжимая голову в плечи. Пыльная лампочка над головой качнулась от сквозняка, очертив угловатое, покрытое серым потом лицо уголовника.
Платонов привалился здоровым плечом к холодному бетону у входа, не спуская руки с нагана в кармане. В подвале было душно, пахло ржавым железом, сырой известью и тем особым животным смрадом, который исходит от человека, почуявшего неминуемый конец.
Крид подошел к верстаку, достал из кармана потертые командирские часы «Златоуст» в массивном никелированном корпусе, щелкнул крышкой и положил их прямо перед носом Шатохина:
— Видишь стрелку, Сеня? Длинная такая, вороненая. Сейчас без двадцати три. У тебя есть ровно пять минут. Не шесть и не семь. Через пять минут я либо отправлю Платонова за машиной «Скорой помощи», чтоб тебе кость в Первой градской собрали… либо возьму вот эту сапожную лапу и вобью тебе в затылок. И в журнале дежурного запишу: «Скончался при попытке к бегству в Басманном тупике».
Майор не повышал голоса. В его тоне не было ни ментовской злобы, ни чекистской ярости. Это была холодная, монолитная уверенность палача, который просто выполняет скучную инженерную работу.
— Начальник… — засипел Шатохин, и подбородок его затрясся мелкой, жалкой дрожью. — С меня шкуру спустят… Ильин узнает — семью в Горьком под корень вырежет…
— Семью твою Ильин не тронет, потому что к вечеру сам будет сидеть на железной койке во внутреннем изоляторе на Лубянке, — Крид оперся кулаками о верстак, нависая над наемником седой громадой. — Время пошло, Сеня. Четыре минуты сорок секунд. Кто отдавал приказ на ликвидацию Ванина?
Шатохин зажмурился, по серой щеке покатилась крупная капля пота:
— Ильин… Лично Виктор Палыч приказал! Ванин дурак был, жадный… Он часть шведского золота из сейфа Вербицкой себе за пазуху сунул, хотел через Брест на Польшу уйти. Ильин почуял, что капитан сорвется, и велел мне его на Каланчевке или в Подлипках перехватить. Сказал: «Стреляй в лоб без разговоров, ищи ключ с номером сорок».
— А в комнату к Платонову зачем лазили? — тихо, свинцовым голосом спросил из угла Алексей, шагнув вперед.
Бандит вздрогнул от звука его шагов, покосившись на старлея с нескрываемым ужасом:
— Дневник искали… и карту Бреслау! Ванин перед смертью на допросе у Ильина раскололся, что у Платонова второй ключ от силезских хранилищ и опись всех вагонов сорок пятого года. Нам велели хату перевернуть, все забрать, а самого старлея… если появится — глушить насмерть.
— Где золото, сука? — Крид даже не шелохнулся, но голос его зазвенел, как натянутый трос лебедки. — Вся партия. Где переплавляют церковное серебро и куда грузят?
— В Серебряном Бору! — сорвался на визг Шатохин, не выдержав тяжелого, нечеловеческого взгляда майора. — На правительственной даче Ильина, Четвертая линия, дом восемь! Там под бильярдной старый финский ледник переоборудовали в бункер. Там печь муфельная стоит, ювелиры с Сухаревки сидят взаперти, слитки льют без клейм! Сегодня в полночь туда должен прийти санитарный поезд с дипкурьерами из Берлина. Они ящики под видом медикаментов грузить собирались!
— Кто прикрывает эшелоны? — Крид глянул на циферблат. — Осталась одна минута.
— Шестаков! — выдохнул наемник, обмякая на табурете, словно из него выдернули хребет. — Генерал Шестаков из военной прокуратуры! У него на даче своя доля лежит в сейфе, три пуда чистого золота и иконы в окладах! Он лично шифровки в комендатуру слал, чтоб поезда военведа без досмотра шли по зеленой улице! Все сказал, гражданин майор… Все до донышка выложил, Христом богом клянусь!
В подвале повисла тяжелая, гулкая тишина.
Шатохин сидел, уронив голову на грудь, шумно и хрипло хватая ртом сырой воздух. Все нити сошлись. Список из сороковой камеры Киевского вокзала, фронтовые грехи силезских трофеев, кровь вдовы на Малой Бронной и генеральские лампасы прокуратуры — все сплелось в один жирный, грязный клубок, который теперь можно было разрубить одним ударом.
— Молодец, Сеня, — Крид с сухим щелчком захлопнул крышку карманных часов и убрал их в карман брюк. — Жить будешь. В лагере под Воркутой лет двадцать лес попилишь, но шкуру сохранишь.
Майор повернулся спиной к верстаку, расстегнул верхние пуговицы своего темно-синего шерстяного свитера и привычным движением потянул ворот через голову:
— Жарко тут у вас, чертей. Платонов, подай из угла рукомойник с водой, пороховую копоть с рожи смыть надо перед выездом.
Алексей шагнул к пожарному щиту, но на полпути замер, словно наткнулся на невидимую стену.
Дыхание перехватило. Рука в кармане разжалась, выпустив рукоять нагана.
Крид стоял посреди освещенного круга в одной расстегнутой нательной сорочке из плотной серой бязи. Грубая армейская ткань на груди майора была разорвана в трех местах — прямо напротив сердца и под левым ребром, там, куда во время боя в Басманном тупике бил автоматчик с крыши караулки. Края дыр на ткани были густо обуглены пороховыми газами, опалены огнем близких выстрелов в упор.
Но под разорванной сорочкой не было ни крови, ни бинтов, ни зияющих ран.
Широкая, как наковальня, могучая грудь майора была покрыта старыми, белесыми шрамами от германских осколков. А прямо на месте свежих пулевых пробоин темнели три круглых, темно-сизых следа — плотные, тусклые, похожие на отметины от удара тяжелым свинцовым молотом по холодной броневой плите. Ни капли сукровицы. Ни треснувших ребер.
Майор неторопливо запустил пальцы под разорванную бязь, нащупал что-то в складках ткани и вытащил на свет ладони.
На широкой, мозолистой руке Крида лежали три сплющенных, деформированных свинцовых лепешка.
Пули калибра 7,62 от автомата ППШ.
Те самые пули со стальным сердечником, которые с пятидесяти шагов пробивали сосновый брус в четверть аршина или железнодорожную шпалу насквозь. Они были сплющены в лепешку, словно ударились о литой танковый трак на полном скаку.
Крид небрежно разжал пальцы.
Свинец с сухим, тяжелым звоном ударился о бетонный пол у ног онемевшего Платонова и раскатился в темноту. Майор даже не поморщился — лишь с легким раздражением поскреб ногтем сизый след на коже, стряхнув серую чешуйку копоти, словно счищал засохшую дорожную грязь.
У Алексея внутри все оборвалось в ледяную, бездонную пустоту.
Его рациональный, вымуштрованный годами двадцать первого века мозг оперативника отказывался верить собственным глазам. Он видел ранения на войне. Он знал баллистику, знал разрушительную силу патрона ТТ, выпущенного из длинного автоматного ствола. Ни один человек, ни одно живое существо из плоти и крови не могло выдержать такого удара. Это было за гранью физики, за гранью медицины, за гранью человеческого понимания.
В памяти вспыхнули обрывки петровских шепотков: «Седой медведь… под Прохоровкой из горящего танка вышел, броней прикрылся… пули его стороной обходят…». Все считали это красивой окопной легендой, байкой для молодых оперов.
Шатохин на табурете, увидев звякнувшие о цемент расплющенные пули, посинел лицом. Глаза бандита вылезли из орбит, челюсть отвисла, и он мелко, по-бабьи заскулил, вжимаясь в кирпичную кладку и судорожно крестясь левой рукой:
— Оборотень… Господи Исусе… Нечистая сила…
Крид медленно повернул голову. Светлые, водянистые глаза майора на секунду встретились со взглядом Платонова.
В этом взгляде не было злобы или угрозы. Там плескалась древняя, бездонная, холодная как сибирский лед усталость существа, которое пережило слишком много смертей, слишком много войн и слишком много чужих мелких страхов, чтобы обращать внимание на законы бренного мира.
— Чего застыл, опер? — ровно, с легкой хрипотцой спросил Крид, натягивая чистый запасной свитер из брезентового баула. — Свинца никогда не видел? Бывает. Сукно у полушубка доброе, силезское, пулю гасит на излете. Война научила форму справную носить.
Это было объяснение для протокола. Бредовое, невозможное, шитое белыми нитками — но произнесенное таким тоном, что любые вопросы застревали в глотке колючим комом.
Майор шагнул к Алексею, положил тяжелую, теплую человеческую ладонь на его здоровое плечо и чуть сжал пальцы — просто, по-товарищески, возвращая сыщика из оцепенения на твердую землю:
— У каждого на этой войне своя отметина осталась, Платонов. Ты с того света с пробитой башкой вернулся и картины малюешь, которых раньше не видывал. А я… я просто крепкий мужик. Сибирская порода. Понял меня?
— Понял, товарищ майор, — через силу выговорил Алексей, чувствуя, как морозный озноб медленно отступает от затылка.
— Вот и ладно, — Крид застегнул ремень с «Маузером», подобрал с пола автомат Шатохина и выбил штурвал гермодвери наружу. — Забудь. Сейчас не об этом думать надо. Через два часа в Серебряном Бору начнется погрузка. Громов уже поднял комендантский резерв и вызвал Шестакову с постановлением на обыск.
Великан повернулся к выходу, бросив через плечо:
— Пора брать генеральскую дачу за жабры, Платонов. Посмотрим, из какого теста слеплены наши неприкасаемые снабженцы.

Колонна из двух крытых трехтонок ЗИС-150 и штабной «победы» пробивалась сквозь густые заносы Хорошевского шоссе без сирен и проблесковых огней.
Здесь, за пределами рабочей окраины, Москва кончалась внезапно, уступая место вековому, дремучему бору. Высокие мачтовые сосны, укутанные тяжелыми шапками свежего снега, стояли вдоль узкой расчищенной трассы нерушимой стеной, глуша мерный рокот грузовых моторов. В воздухе, врывавшемся сквозь щели брезента, пахло не заводской гарью и не паровозным шлаком, а чистейшей смолистой хвоей, озоном и тем сытым, барским покоем, который в столице полагался лишь избранным.
Серебряный Бор жил отдельной жизнью. За высокими глухими заборами из мореной лиственницы прятались ведомственные дачи академиков, генералов и заместителей министров — монументальные бревенчатые терема и каменные особняки в стиле прибалтийского конструктивизма, освещенные мягкими фонарями над въездными воротами.
Машины с автоматчиками комендантского взвода замерли на углу Четвертой линии, не доезжая ста метров до нужного участка. Фары погасили разом.
— Выгружайся по одному, без стука прикладов, — негромко скомандовал Крид, выходя из машины в расстегнутом овчинном полушубке. Майор оправил папаху, светлые глаза его в темноте казались двумя мерзлыми прорубями. — Громов, берешь отделение автоматчиков, перекрываешь заднюю калитку, овраг и спуск к реке. Если кто в исподнем сиганет через забор — стрелять поверх голов, при неповиновении класть в сугроб. Платонов, ты со мной на главный вход. Шестакова — за нашей спиной, бумаги держать наготове.
Вера Николаевна шагнула на хрустящий наст. На следовательнице был форменный бекеш из темного сукна, подпоясанный командирским ремнем, и каракулевый берет, из-под которого выбились темные пряди. Лицо девушки было бледным, заострившимся от напряжения, но в движениях сквозила холодная, железная собранность. Пальцы в шерстяных перчатках намертво сжимали коричневую кожаную папку с гербовым ордером на обыск и выемку.
— Телефонный провод на столбе перерезан, Виктор Иванович, — шепотом доложил Грач, выныривая из метели с тяжелыми армейскими ножницами-кусачками в руках. — Отрезал под самый изолятор, звонить им теперь разве что в рельс.
— Пошли, — коротко бросил Крид.
Дача номер восемь занимала почти полгектара реликтового леса.
За кованой чугунной решеткой на высоком гранитном цоколе высился двухэтажный дом сложной архитектуры: нижний ярус из дикого колотого камня, верх — из отборного лиственничного бруса под крутой черепичной крышей. Из широких кирпичных труб в ночное небо лениво поднимался белесый дымок с запахом березовых поленьев, а сквозь плотные шелковые шторы на первом этаже пробивался теплый, янтарный свет люстр.
У массивных ворот с коваными дубовыми листьями стояла застекленная сторожка. Внутри, привалившись к теплой чугунной печке, дремал охранник в форме ведомственной милиции Главснаба, положив карабин на колени.
Крид подошел к калитке, нажал на бронзовую кнопку звонка и, не дожидаясь ответа, с силой налег плечом на железную щеколду.
Замок хрустнул, сорванный с мясом. Створка распахнулась с глухим стоном, и цепь автоматчиков в белых маскхалатах поверх шинелей веером хлынула на заснеженный плац перед парадным крыльцом, беря дачу в плотное кольцо.
Охранник в сторожке вскочил, роняя карабин на пол, ошалело схватился за кобуру, но Платонов уже шагнул в будку, выставив ствол нагана прямо в переносицу сторожа:
— Тихо, служивый. Одно лишнее движение — и пойдешь под трибунал за сопротивление органам государственной безопасности. Оружие на стол, руки на затылок!
Парень побелел, судорожно сглотнул и медленно поднял руки, вжимаясь в теплую стенку буржуйки:
— Дяденьки… вы чего… Это ж дача замминистра товарища Ильина… Вас же расстреляют к утру…
— Молчи, пока язык цел, — Алексей сноровисто выдернул из кобуры парня пистолет ТТ, закинул карабин за плечо и кивнул двум подоспевшим бойцам комендантского взвода: — Вязать его и в сторожке запереть.
Парадные двери особняка, обитые полированным мореным дубом, даже не были заперты на ключ — хозяева чувствовали себя в Серебряном Бору в абсолютной, барской безопасности.
Крид распахнул створки ногой, шагнув в просторный вестибюль.
В нос сыщикам ударила густая волна роскоши, тепла и дорогой жизни.
Здесь пахло хорошим табаком «Гавана», терпким французским коньяком, жареной дичью и паркетной мастикой. Под ногами глухо пружинили подлинные персидские ковры ручной работы, заглушавшие грохот армейских сапог. На стенах в тяжелых золоченых рамах висели полотна голландских мастеров семнадцатого века, вдоль мраморной лестницы тянулись бронзовые перила с литыми грифонами, а на дубовой консоли тикали массивные каминные часы с фигурами амуров из позолоченной бронзы.
Из кухни выскочила дородная женщина в белоснежном накрахмаленном фартуке и кружевном чепце, державшая серебряный поднос с кофейником.
Увидев взвод автоматчиков с направленными стволами, великана Крида в папахе и бледную Шестакову в форменном пальто, кухарка беззвучно раскрыла рот, поднос с грохотом полетел на ковер, заливая тонкую шерсть дымящимся черным кофе, а сама женщина осела на ступени, закатив глаза.
— Громов, дом оцепить, чердак и кухню проверить, никого не выпускать, — распорядился Крид, даже не взглянув на упавшую посуду. Взгляд майора сразу уперся в тяжелую двухстворчатую дверь в конце коридора, из-под которой тянуло едва уловимым, странным запахом — запахом перегретого графита, кислоты и ладана.
— Бильярдная, — тихо, сквозь зубы произнес Платонов, вспоминая показания сутулого Шатохина в гараже на Новослободской. — Вход через бильярдную.
Они толкнули створки.
Зал был огромным, обшитым темными дубовыми панелями до самого кессонного потолка. В центре комнаты под тремя массивными зелеными абажурами стоял циклопический бильярдный стол красного дерева на двенадцати точеных ножках. На зеленом сукне сиротливо застыли костяные шары, рядом стояли тонкие резные кии в подставках, а у стены высился дубовый буфет с хрустальными графинами.
В комнате было пусто, но чугунные батареи здесь не грели. Из углов тянуло могильным, подвальным холодом, перемешанным с удушливой химической гарью.
Платонов подошел к бильярдному столу, присел на корточки и провел пальцами по наборному паркету.
Обычный человек не заметил бы ничего подозрительного: ровные дубовые плашки «елочкой», натертые воском до зеркального блеска. Но сыщик сразу приметил: в трех шагах от массивной тумбы стола две половицы чуть заметно просели, а щель между ними была подозрительно чистой, словно ее недавно прочищали проволокой.
— Костя, ломик сюда, — бросил Алексей через плечо.
Громов подскочил, сунул тонкое плоское жало саперной лопатки в стык между плашками и налег всем весом.
Дерево сухо щелкнуло. Целый квадрат паркета размером два на два метра, смонтированный на скрытой металлической раме на роликах, с тяжелым глухим шорохом отошел в сторону, обнажая зияющий черным провалом люк.
Из глубины ямы в лицо сыщикам пахнуло жаром раскаленного металла, едким духом азотной кислоты и тонким, пронзительным запахом старого воска.
Внизу горел электрический свет. Оттуда доносилось мерное, гулкое гудение работающего трансформатора и металлический звон пинцетов.
Крид первым перешагнул край люка, ступив на крутую винтовую лестницу из рифленого железа. «Маузер» в руке майора был взведен. За ним, держа наган наготове, скользнул Платонов, следом — Шестакова с двумя автоматчиками.
Лестница вела в старый финский ледник — глубокий бетонный капонир с трехметровыми монолитными сводами, переоборудованный в тайную ювелирную мануфактуру высшего разряда.
Посреди подземелья на массивном огнеупорном постаменте яростно гудела муфельная электрическая печь промышленного образца. Сквозь кварцевое смотровое окошко печи виден был ослепительный, вишнево-белый жар, в котором плавился в тигле тяжелый металл.
Возле длинного верстака, освещенного сильными лампами, стояли двое мужчин в брезентовых фартуках поверх тонких шерстяных свитеров и защитных очках-консервах. Один из них, седой еврей с Сухаревки с длинной дрожащей бородкой, держал длинными кузнечными клещами чугунную форму-изложницу. Второй, коренастый мужик с татуировкой якоря на запястье, аккуратно складывал на весы тяжелые, только что остывшие прямоугольные бруски золота — тусклые, без единого клейма или пробы, отлитые кустарным способом.
Увидев спускающихся автоматчиков, мужик с весами охнул, выронил слиток — золото с глухим, тяжелым звоном ударилось о бетонный пол, едва не отдавив сапог, — и поднял руки, пятясь к стене:
— Начальники… Мы подневольные! Нас силой держали, паспорта отобрали! Мы только плавим, мы чужого не брали!
Старик-ювелир молча выронил клещи, снял очки и бессильно опустился на деревянный ящик, закрыв лицо дрожащими, обожженными руками:
— Всё… Пришли за нами. Я говорил Ильину — на слезах людских золота не напасешься…
Платонов шагнул вглубь бункера, и дыхание у него перехватило от того, что открылось его глазам.
Вдоль бетонных стен штабелями высились деревянные армейские ящики с трафаретными надписями вермахта и прусских комендатур. Половина ящиков уже была вскрыта ломами.
Прямо на полу, сваленные в кучи, словно дрова, лежали бесценные сокровища древней Руси и разграбленных польских костелов.
Тяжелые серебряные оклады икон двенадцатого и четырнадцатого веков, варварски содранные с досок ударами зубила; золотые напрестольные кресты, усыпанные крупными сапфирами и жемчугом; массивные потиры червонного золота с чеканными ликами святых; литые паникадила, разрубленные топором на куски для загрузки в плавильную печь.
Рядом, в расстеленной солдатской плащ-палатке, лежала гора растерзанных орденских знаков Российской империи — те самые георгиевские кресты и звезды Святого Владимира, похищенные минувшей ночью на Малой Бронной из сейфа вдовы Вербицкой. А прямо на верстаке, возле весов, сиротливо поблескивала золотая екатерининская табакерка князя Куракина.
Крупный солитер на ее крышке уже был варварски выломан щипцами — камень сиял холодным огнем в маленькой стеклянной аптечной мензурке, стоявшей рядом с соляной кислотой.
Вера Шестакова медленно подошла к верстаку.
Девушка протянула руку в перчатке, коснулась изуродованной табакерки, затем перевела взгляд на разбитые древние оклады, сваленные у печи, и лицо ее побелело до синевы. В темных глазах следовательницы плеснулась такая бездонная, ледяная ярость, какой Платонов не видел в ней за все время их знакомства.
— Варвары… — прошептала она пересохшими губами, и голос ее зазвенел струной. — Это же национальное достояние… Память народная… Они переплавляли историю в глухие куски, чтобы набить карманы за границей…
— Шесть лет переплавляли, Вера Николаевна, — глухо отозвался Крид, подходя к штабелям и пинком откидывая крышку верхнего ящика. Внутри тускло блеснули ровные банковские слитки с клеймами Дрезденского государственного банка за сорок четвертый год. — С самого взятия Бреслау эшелоны шли. Тысячи пудов. Армия кровью харкала, а эти тыловые крысы золото по карманам рассовывали под генеральскими печатями.
В этот момент наверху, в тишине дома, раздался визг тормозов тяжелого лимузина, хлопок дверцы и властный, раздраженный мужской голос, донесшийся сквозь открытый люк бильярдной:
— Дуня! Где свет в прихожей, черт тебя дери⁈ Почему ворота нараспашку⁈ Я кому приказывал санитарный фургон к двенадцати часам встречать⁈
В бункере воцарилась мертвая тишина. Лишь мерно гудела плавильная печь.
Крид медленно поднял голову к проему люка, и на суровом лице майора расплылась тяжелая, страшная усмешка:
— А вот и хозяин пожаловал. Легок на помине наш заместитель наркома.
Майор повернулся к Вере:
— Доставайте ваше постановление, гражданка следователь. Пора познакомиться с товарищем Ильиным поближе.

Глава 25

Тяжелые шаги на дубовом паркете бильярдной гулко отдавались в открытую пасть бетонного люка.
Хозяин дома шел размашисто, уверенно, по-хозяйски бросая на ходу реплики в пустые анфилады:
— Дуня, глухая тетеря! Где самовар? Я кого спрашиваю⁈
Крид первым поднялся по винтовой железной лестнице, не издав ни единого металлического звука. Следом, мягко ступая яловыми сапогами по рифленым ступеням, выскользнул Платонов, придерживая раненую руку у борта москвички. Замыкала шествие Вера. Папка с золотым гербом прокуратуры была прижата к ее груди, словно щит, а в глазах девушки застыла та пугающая, отрешенная ясность, которая появляется у человека перед прыжком в ледяную полынью.
Виктор Павлович Ильин вошел в бильярдную, на ходу сдергивая с шеи тонкий кашемировый шарф вишневого цвета.
Это был крупный, холеный мужчина лет пятидесяти, с породистым гладким лицом чиновника высшего ранга, привыкшего к кремлевским пайкам, санаториям в Барвихе и персональным «ЗИСам». Дорогое темно-серое пальто из заграничного габардина сидело на нем безупречно, на лацкане поблескивал эмалевый значок депутата Верховного Совета, а в пухлых пальцах покачивался массивный кожаный портфель с никелированными замками.
Заместитель начальника Главснаба сделал три шага к зеленому сукну стола, намереваясь бросить шарф на край борта, и замер, словно натолкнулся на невидимый пулеметный расчет.
Прямо перед ним, загораживая выход к резным дверям, возвышалась седая громада Крида. Майор стоял, чуть расставив ноги в заляпанных дорожной грязью сапогах, заложив большие пальцы за широкий командирский ремень, и смотрел на сановника тяжелым, белесым взглядом лесного волка. Слева от стола застыл Платонов с наганом, опущенным вдоль бедра, а из темного провала сдвинутого паркета поднимался сизый, едкий парок раскаленной муфельной печи.
Портфель выпал из пальцев Ильина. Толстая телячья кожа глухо шлепнулась о натертые воском плашки.
Холеное лицо замминистра на мгновение посерело, щеки мелко и противно дрогнули, но уже через секунду в глазах чиновника вспыхнула привычная, наглая спесь человека, который годами открывал ногой двери в союзных министерствах:
— Это еще что за маскарад⁈ — голос Ильина сорвался на визгливый фальцет, в котором ярость пыталась заглушить накативший животный страх. — Кто посмел взломать ворота охраняемого объекта⁈ Вы хоть понимаете, куда вломились, голодранцы петровские⁈
Он судорожно дернул ворот сорочки, шагнул к стене, где на полированной консоли стоял тяжелый телефонный аппарат правительственной вертушки из слоновой кости:
— Я вас в порошок сотру! До единого в лагерную пыль сгною! Лично коменданту Кремля сейчас наберу, через десять минут сюда прибудет рота комендантского полка с броневиками! С вас шкуры спустят прямо на этом ковре!
— Не утруждайте пальцы, гражданин Ильин, — спокойно, без тени насмешки произнес Платонов, кивнув на обрубок провода, сиротливо свисавший со плинтуса. — Провод на столбе перерезан еще полчаса назад. Ваш кремлевский полк сейчас мирно спит в казармах на Красной площади, и дела ему до вашей загородной ювелирной лавки нет никакого.
Чиновник отдернул руку от трубки, словно та была раскалена докрасна. Взгляд его заметался по комнате, скользнул по открытому люку, наткнулся на автоматчиков в белых маскхалатах, стоявших у оконных проемов, и наконец остановился на фигуре Веры Шестаковой, вышедшей из тени бильярдного абажура.
Ильин прищурился, челюсть его отвисла, обнажив ряд золотых коронок:
— Верочка?.. Ты⁈ Племянница Николая Петровича⁈
Он нервно, хрипло хохотнул, сделав шаг навстречу девушке и протягивая к ней унизанные перстнями руки, словно надеясь найти в ней спасительную соломинку:
— Девочка моя, ты с ума сошла? Что ты здесь делаешь с этой милицейской сворой⁈ Ты понимаешь, кого они пытаются очернить? Твой дядя… генерал Шестаков… мы же с ним тридцать лет рука об руку! Мы вместе эту победу ковали! Твой дядя с меня пылинки сдувает, а ты… Ты притащила ко мне в дом этих цепных псов⁈
Вера не отступила ни на вершок.
Она расправила плечи, подняла подбородок и посмотрела в лицо всесильного снабженца с такой убийственной, кристальной холодностью, от которой Ильин невольно осекся, захлебнувшись собственным криком.
Девушка медленно раскрыла коричневую папку, достала разлинованный бланк с синим гербовым штампом Главной прокуратуры Союза ССР и заговорила. Голос ее звучал негромко, но звенел чистым, закаленным металлом, разносясь под высокими кессонными сводами бильярдной:
— Гражданин Ильин Виктор Павлович. Заместитель начальника Главного управления материально-технического снабжения. Именем закона Союза Советских Социалистических Республик объявляю вам: на основании постановления следственной части по особо важным делам вы подвергаетесь задержанию.
— Что⁈ Какое задержание⁈ Да я член коллегии…
— Молчать! — хлестнула Вера, и в глазах ее блеснула фамильная шестаковская сталь. — Вы обвиняетесь по статьям пятьдесят восемь, пункт четырнадцатый, и пятьдесят девять, пункт третий Уголовного кодекса: контрреволюционный саботаж, организация вооруженной банды, хищение государственного и трофейного имущества в особо крупных размерах, сопряженное с грабежами и заказными убийствами.
Следовательница сделала шаг вперед, ткнув пальцем в перчатке прямо в темный провал подполья:
— Там, в вашем леднике, обнаружены три тонны золота и серебра из силезских музеев и церквей, эшелоны с которыми вы незаконно переправляли в Москву с сорок пятого года. Там лежит коллекция орденов и золотая табакерка Екатерины Великой, похищенная прошлой ночью вашими подручными на Малой Бронной у вдовы посла Вербицкого. Там работают арестованные ювелиры, давшие исчерпывающие показания на вас как на организатора синдиката.
Ильин задрожал всем телом. Кровь отлила от его лица, сделав кожу похожей на сырое тесто. Вся номенклатурная спесь, вся барская уверенность в собственной богоизбранности слетела с него в одно мгновение, обнажив мелкую, подлую душонку обыкновенного тылового мародера, загнанного в глухой угол.
— Вранье… — просипел чиновник, отступая спиной к буфету и судорожно нашаривая что-то в кармане габардинового пальто. — Провокация… Это все Ванин, сука пьяная! Он меня подставил! Он сам эти ящики из Польши притащил!
— Капитана Ванина сегодня в полночь застрелили на стрелке в Подлипках, — глухо бросил Платонов, сокращая дистанцию на два шага. — По вашему личному приказу, Ильин. Стрелок Шатохин уже сидит в петровском подвале и подробно, страницу за страницей, расписывает, как вы велели пустить капитану пулю в лоб за шведское золото.
При имени Шатохина Ильин дернулся, словно от удара хлыстом. Рука его в кармане пальто лихорадочно задвигалась, натягивая ткань.
— Стоять на месте! — рявкнул Грач от двери, вскидывая автомат.
Но Платонов среагировал быстрее.
Помня уроки окопных схваток, опер не стал ждать, пока чиновник выдернет ствол. Старлей рванулся вперед, сократив расстояние в один пружинистый бросок, и здоровой правой рукой наотмашь перехватил запястье Ильина прямо через карман габардина, с силой выкручивая кисть наружу и прижимая снабженца грудью к краю тяжелого бильярдного стола.
Суставы чиновника сухо хрустнули. Ильин взвыл от боли, пальцы его разжались, и сквозь прорезанную бритвой подкладку пальто на зеленый суконный борт со звоном выпал миниатюрный дамский пистолет «Вальтер ППК» в вороненой стали с перламутровыми щечками рукояти.
— Игрушка хорошая, калибр подходящий для расстрельной статьи, — процедил сквозь зубы Алексей, выбивая оружие ладонью на пол и наваливаясь весом на спину задержанного. Левое раненое плечо отозвалось резкой болью, но Платонов лишь крепче сжал челюсти.
Из кармана куртки опер выудил тяжелые стальные наручники германского образца, защелкнув вороненые браслеты на холеных запястьях замминистра с сухим, плотным щелчком храповика.
Ильин лежал щекой на сукне бильярда, тяжело и прерывисто дыша, пачкая слюной зеленый войлок. Глаза его, налитые ядовитой злобой, уставились на подошедшего Крида:
— Крид… Виктор… Послушай меня… — захрипел чиновник, пытаясь приподнять голову. — Мы же фронтовики… Зачем тебе эта девка с ее параграфами? Я дам тебе столько золота, сколько этот кабриолет твой весит! Ты в Швейцарию уедешь, королем жить будешь! Подумай, Крид! За мной люди стоят, о которых даже Берия шепотом говорит! Тебя сотрут! Тебя закопают живьем!
Майор медленно наклонился над столом. Лицо великана было неподвижным, словно высеченным из сибирского гранита. Он взял со стола бильярдный шар из слоновой кости, взвесил его на широкой ладони и с тихим стуком опустил прямо перед носом Ильина:
— Ты, Виктор Павлович, на фронте только на складах в тылу харчевался да девок польских за тушенку щупал. Фронтовик из тебя, как из собачьего хвоста сито. А люди твои… — Крид едва заметно усмехнулся одними уголками губ, — люди твои завтра утром сами в очереди стоять будут, чтоб первыми подписать твое обвинительное заключение. Закон стаи, Ильин. Океан глубокий, а ты на самое дно пошел.
Майор выпрямился, повернувшись к бойцам комендантского взвода:
— Поднять его. Обыскать до исподнего, намордник не надевать, но если рот раскроет без команды — прикладом по печени. В кузов трехтонки под тройной караул.
Двое рослых автоматчиков рывком вздернули обмякшего замминистра на ноги. Дорогое пальто перекосилось, галстук сбился набок, габардин на коленях был измазан мелом от бильярдных киев. Ильин больше не кричал — он лишь мелко трясся, волоча ноги по персидскому ковру, пока солдаты тащили его сквозь разгромленную анфиладу комнат к парадному выходу.
В бильярдной остались трое.
Вера стояла у раскрытого люка, глядя на темные оклады древних икон, мерцавшие внизу в свете плавильной печи. Папка в ее руках больше не дрожала, но на щеках следовательницы блестели две тонкие слезинки, которые она торопливо смахнула тыльной стороной ладони.
Платонов подошел ближе, осторожно тронул ее за плечо:
— Ты как, Вера Николаевна? Держишься?
Девушка подняла на него глаза — усталые, темные, но бесконечно чистые, без тени сомнений:
— Держусь, Алексей. Теперь держусь. Дядя Коля завтра… завтра он, наверное, вызовет меня к себе. Будет кричать, требовать разорвать постановление, угрожать исключением из партии. Но теперь я знаю, что отвечу ему.
Она посмотрела на золотую табакерку на верстаке внизу, из которой варварски выломали царский бриллиант:
— Мы вернем это людям, Платонов. Все до единого креста, до единой золотой монеты. Пусть знают, за что солдаты под Бреслау умирали. Не за дачи этих упырей.
Крид подошел к окну, распахнул тяжелую створку, впуская в душную, пахнущую гарью комнату морозный утренний ветер Серебряного Бора.
На востоке сквозь верхушки мачтовых сосен занимался холодный, розовый рассвет. Небо над великим городом очищалось от ночной метели, становясь высоким, прозрачным и чистым.
— Ну что, законники, — негромко пробасил майор, доставая из кармана серебряный портсигар и щелкая крышкой. — Дело сделано. Пора на Петровку. Там нас генерал Мальцев с корвалолом ждет. А тебе, Платонов, — Крид выразительно покосился на окровавленный рукав старлея, — прямая дорога к хирургу. И чтоб до понедельника я тебя в отделе не видел. Картину свою дописывай, художник. Город за тобой долгов больше не держит.

Спецхранилище Государственного хранилища ценностей в Настасьинском переулке встретило сыщиков глухим звоном сейфовых бронедверей, толстым слоем войлока на столах и запахом оружейного сургуча.
Здесь не было ни окон, ни дневного света — только тяжелые своды подвалов, укрепленные стальными швеллерами, да мощные лампы под жестяными абажурами, висевшие над длинными деревянными верстаками. На этих столах уже несколько часов подряд шла методичная, придирчивая работа. Трое экспертов Гохрана в длинных серых халатах и белых нитяных перчатках под присмотром двух вооруженных часовых внутренних войск сверяли, взвешивали на аптекарских латунных весах и вносили в пухлые амбарные книги каждый предмет, извлеченный из бетонного ледника в Серебряном Бору и камер Киевского вокзала.
Платонов стоял у стены, опершись здоровым плечом о холодную кирпичную кладку.
Левую руку хирург в милицейской ведомственной поликлинике на Петровке перевязал заново еще на рассвете, проворчав сквозь седые усы полсотни ругательств по поводу «неугомонных оперов, которые рвут шелковые швы быстрее, чем доктора успевают завязать узлы». Теперь плечо было туго стянуто свежим эластичным бинтом, поверх которого сидел чистый форменный китель со свежеподшитым белым подворотничком.
Напротив, склонившись над описью, работала Вера. Под глазами девушки лежали серые тени двух бессонных ночей, но в осанке больше не было прежней скованности. Она лично заверяла каждую страницу протокола изъятия, ставя четкую гербовую подпись следователя прокуратуры.
Главный эксперт комиссии, сухопарый старик с золотым пенсне на шнурке, бережно взял пинцетом крупный якутский солитер, выломанный бандитами из оправы, и опустил его в бархатное гнездо рядом с изуродованной екатерининской табакеркой князя Куракина.
— Уникальная работа Жан-Пьера Адора, товарищи офицеры, — дребезжащим, благоговейным шепотом произнес старик, покачивая седой головой. — Эмаль по лазури пострадала, но реставраторы в мастерских Эрмитажа справятся за пару месяцев. Камень подлинный, чистейшей воды. Если бы эта вещь ушла через дипкурьеров за границу, мы бы потеряли национальную реликвию навсегда. Как и эти оклады… Поглядите, двенадцатый век, новгородская скань! Это же чудо, что они не успели бросить их в тигель!
— Чудо зовут Московским уголовным розыском, дедушка, — подал голос от дверей капитан Громов.
Костя сидел на деревянном ящике из-под патронов, щеголяя свежим пластырем на переносице и начищенными до блеска яловыми сапогами. В руках капитан держал тяжелую медную печать, которой припечатывал концы пеньковых бечевок на опломбированных мешках:
— Мы за этим чудом двое суток по сугробам брюхом ползали, пока некоторые товарищи в Главснабе коньяк глушили. Вы там в акте пожирнее напишите: «Возвращено государству в целости и сохранности благодаря бдительности органов дознания». Чтоб на коллегии министерства знали, чьими мозолями добро спасали.
— Напишем, капитан, непременно напишем, — с улыбкой отозвался старик, поправляя пенсне.
Вера отложила ручку, аккуратно промокнула чернила на последнем листе и подняла глаза на Платонова:
— Всё, Алексей. Опись закончена. Сорок два ящика с золотыми слитками, церковное серебро, коллекция Вербицкого и материалы на переплавочный цех сданы по акту номер сто двенадцать. Распишись вот здесь, как старший опергруппы.
Платонов подошел к столу, взял деревянную ручку и твердым, уверенным росчерком поставил свою подпись под длинным перечнем возвращенных сокровищ.
В этот момент внутри щелкнула какая-то невидимая пружина. Та самая тяжесть, что давила на грудь с того самого утра, когда в почтовом ящике обнаружился обрывок немецкой газеты, вдруг растаяла, оставив после себя лишь легкую, чистую пустоту. Проклятое силезское золото, из-за которого гибли солдаты и ломались офицерские судьбы, больше не жгло карман. Оно вернулось туда, где ему надлежало быть — в казну страны, оплатившей каждый грамм этого металла миллионами жизней.
— Теперь на ковер, — негромко произнес Крид, бесшумно выросший за спиной Платонова.
Майор был при полном параде: глухой темно-синий мундир с золотыми майорскими погонами, планки боевых орденов в четыре ряда и сияющая звезда Героя Советского Союза на левой стороне груди. Белые волосы были гладко зачесаны назад, а лицо казалось спокойным и непроницаемым, словно не он всего несколько часов назад давил огневые точки в Басманном тупике и ломал штурвалы гермодверей.
— Генерал Мальцев ждет? — спросил Алексей, застегивая пуговицу москвички.
— Ждет. И не один. Шагом марш, орлы.
Кабинет начальника МУРа комиссара милиции третьего ранга Мальцева на третьем этаже главного здания Петровки утопал в клубах тяжелого табачного дыма.
За массивным Т-образным столом под портретом Дзержинского сидели трое. Сам Мальцев — коренастый, широкоплечий генерал с усталым лицом и глубокими складками у рта; рядом с ним нервно перебирал бумажки полковник Дронов, вид у которого был такой, словно его только что заставили съесть целый лимон без сахара.
А в торце стола, закинув ногу на ногу и разглядывая свои начищенные хромовые сапоги, сидел незнакомый Платонову полковник юстиции в строгом прокурорском мундире с петлицами Главной военной прокуратуры.
— Здравия желаем, товарищ комиссар, — четко, по-строевому доложил Крид, перешагнув порог и приложив руку к папахе. — Оперативная группа задание выполнила. Синдикат Ильина ликвидирован, ценности сданы в Гохран под опись, арестованные дают признательные показания в Лефортово.
Мальцев медленно поднял тяжелый взгляд, окинул стоявших перед ним офицеров и с шумом выдохнул сквозь зубы:
— Вольно, садитесь. Ну и кашу вы заварили, товарищи муровцы… Война кончилась шесть лет назад, а у нас в Серебряном Бору автоматные бои гремят, как под Сталинградом. Из ЦК звонили трижды за утро. Товарищ Шкирятов лично интересовался, как это получилось, что заместитель союзного наркома под носом у милиции устроил подпольный монетный двор.
Дронов кашлянул в кулак, торопливо вставив:
— Мы держали оперативную разработку на контроле, товарищ генерал! Платонов и Громов действовали по плану управления…
— По какому плану, Дронов? — усмехнулся Мальцев, и полковник мгновенно прикусил язык. — По тому плану, где ты вчера требовал сдать Платонова чекистам за самоуправство? Брось трепаться, полковник. Все всё понимают.
Генерал повернулся к военному юристу, сидевшему с краю:
— Товарищ полковник, доложите решение коллегии.
Офицер юстиции поднялся, поправил портупею и раскрыл тонкую кожаную папку с красной полосой «Совершенно секретно»:
— Докладываю. Заместитель начальника Главснаба Ильин арестован органами МГБ и дает признательные показания. Вскрыта вся цепочка хищений воинских эшелонов с сорок пятого по сорок седьмой годы. Что касается… — юрист на секунду запнулся, бросив быстрый взгляд на Веру Шестакову, — что касается генерал-лейтенанта юстиции Шестакова Николая Петровича, то сегодня утром решением Президиума Верховного Совета он освобожден от занимаемой должности с формулировкой «по состоянию здоровья». Ему предложено подать заявление о выходе в отставку без права ношения формы.
Вера не шелохнулась. Лишь пальцы ее, лежавшие на коленях, чуть заметно сжались, побелев в суставах. Закон обошелся с генералом так, как часто обходился с номенклатурными тузами высшего полета — без публичной петли, но со свирепым, окончательным вычеркиванием из строя и лишением всех привилегий. Для ее дяди, жившего властью и страхом подчиненных, это было страшнее пули.
— Теперь о вас, старший лейтенант Платонов, — военный юрист достал из папки пожелтевший тонкий картонный скоросшиватель с гербовой печатью отдела контрразведки «СМЕРШ» 1-го Украинского фронта.
У Алексея внутри на долю секунды замерло сердце.
Это было оно. То самое негласное дело, открытое в мае сорок пятого года после загадочного исчезновения двух сундуков из подвалов кирхи в пригороде Бреслау. Досье с негласной пометкой: «Оставить под оперативным наблюдением. Подозревается в сокрытии трофейного имущества особой группы».
С этой невидимой черной меткой прежний Платонов жил шесть лет. Из-за нее его не повышали в звании, из-за нее кадровики МУРа смотрели на него с вечным подозрением, и именно она висела над ним дамокловым мечом, толкая в запои и заставляя прятать ключ за плинтус.
Военный прокурор положил папку на сукно перед Мальцевым:
— В связи с показаниями арестованного Ильина, чистосердечным признанием задержанного Шатохина и обнаружением первичных актов разграбления эшелона номер четыреста восемьдесят два, военная прокуратура установила: капитан Ванин, старшина Зубов и старший лейтенант Платонов в мае сорок пятого года стали жертвами спланированной провокации со стороны руководства тыла армии. Платонов Алексей Григорьевич не только не участвовал в хищениях, но и сохранил ключ от хранилища, что позволило предотвратить вывоз ценностей за рубеж.
Комиссар Мальцев взял со стола тяжелое бронзовое пресс-папье, макнул деревянную ручку с широким стальным пером в чернильницу и размашисто, наискосок через всю обложку смершевского дела начертал:
«Следственное дело прекратить за отсутствием состава преступления. Все негласные подозрения снять. Личное дело сдать в секретный архив навечно. Комиссар милиции 3-го ранга Мальцев».
Генерал с силой опустил круглую мастичную печать управления на бумагу. Фиолетовый герб лег ровно, намертво перечеркнув шесть лет чужого фронтового страха.
Мальцев поднялся из-за стола, протянув Платонову широкую мозолистую ладонь:
— Держи краба, старлей. Службу знаешь. За проявленное мужество при ликвидации вооруженной банды в Басманном тупике и возвращение государственных ценностей руководство главка представляет тебя к ордену Красного Знамени. Громову — медаль «За отвагу». Младшему юристу Шестаковой — внеочередное звание юриста третьего класса и благодарность от Прокурора Союза.
— Служу Советскому Союзу! — не по-уставному, а от самого сердца, с глухим комком в горле выдохнул Алексей, пожимая тяжелую генеральскую руку.
Дронов кисло улыбнулся, изобразив на лице подобие служебного восторга, а Грач за спиной шумно, победно крякнул, едва сдержавшись, чтобы не хлопнуть напарника по забинтованному плечу.
Через полчаса они втроем спускались по широкой парадной лестнице Петровки к выходу во внутренний двор.
На улице стоял тихий, прозрачный московский вечер. Метель улеглась, небо над серыми крышами очистилось от туч, наливаясь глубокой, студеной синевой, в которой зажигались первые ранние звезды. На Страстном бульваре звенели трамваи, пахло свежевыпавшим морозным снегом, жареными каштанами и мирным городским уютом.
Костя Громов лихо сдвинул фуражку на затылок, достал из кармана пачку папирос и щелкнул спичкой:
— Ну что, орлы? Я — в дежурку, оформлять изъятые стволы, а потом в ресторан «Арагви»! Сегодня весь МУР гуляет, такое дело провернули! Леха, ты с нами? Там шашлык по-карски подают, вино кахетинское бочками льется!
— Иди один, Костя, — мягко улыбнулся Платонов. — Я сегодня пас. Рука ноет, да и выспаться надо впервые за неделю.
— Дело хозяйское, — подмигнул капитан, выпустив струю сизого дыма. — Отсыпайся, герой. Завтра в газетах про нас ни строчки не напишут — дело-то секретное, но на Петровке твое имя теперь золотыми буквами впишут. Бывайте!
Грач припустил по заснеженному асфальту к боксам дежурной части, насвистывая бодрый мотивчик из «Веселых ребят».
Алексей и Вера медленно пошли к кованым воротам управления.
Девушка шла рядом, засунув руки в карманы форменного бекеша. Морозный воздух тронул ее щеки легким, нежным румянцем, темные локоны выбивались из-под берета, а во взгляде, обращенном на старлея, светилось такое глубокое, теплое человеческое доверие, от которого у Алексея защемило где-то под ребрами.
— Значит, орден Красного Знамени, старший лейтенант? — с легкой, лукавой усмешкой спросила она, искоса поглядывая на его профиль. — А ведь Дронов еще позавчера грозился вас в постовые милиционеры разжаловать на Казанский вокзал.
— Дронов предполагает, а Крид располагает, — хмыкнул Алексей. — Ты как сама, Вера? С дядей… говорить будешь?
Она помолчала, глядя на мерцающие огни фонарей на Петровских линиях.
— Не знаю. Наверное, нет. Все, что нужно было сказать, я сказала сегодня утром в Серебряном Бору. Он сделал свой выбор в сорок пятом году, когда решил, что генеральские лампасы дают право воровать у мертвых. А я сделала свой. Отец, когда узнал… отец заплакал. Впервые в жизни видела, как он плачет. Обнял меня и сказал: «Спасибо, дочка, что не испугалась».
Они остановились у чугунной калитки.
Вера повернулась к нему, протянула руку в шерстяной перчатке и бережно, едва касаясь, положила пальцы на его перевязанное предплечье:
— Спасибо вам, Алексей. Если бы не вы… я бы сломалась в том сквере на Киевском. Честное слово, бросила бы все и уехала в провинцию, в народный суд. Вы удивительный человек. Настоящий.
Платонов накрыл ее ладонь своей рукой, чувствуя сухое, живое тепло сквозь ткань:
— Мы в одной упряжке были, Верочка. Без тебя этот нарыв никто бы не вскрыл. Так что благодарность взаимная. До понедельника?
— До понедельника, товарищ орденоносец, — она улыбнулась открыто, светло, с тем самым озорным огоньком в глазах, который Алексей видел у нее так редко. — И только посмейте прийти на службу в рваном кителе. Лично отправлю на гауптвахту за нарушение формы одежды!
Девушка легко развернулась и пошла вниз по переулку в сторону Кузнецкого Моста, а Платонов еще долго стоял у фонарного столба, глядя ей вслед, пока ее синее пальто не растворилось среди вечерней толпы москвичей.
В Малый Казенный переулок Алексей вернулся уже в глубоких сумерках.
Во дворе было тихо и спокойно. Хромой дядя Миша закончил чистить дорожки, посыпал ступени чистым речным песком и теперь мирно смолил козью ножку у своей каморки. Увидев старлея, старик приветливо приподнял треух:
— Добрый вечер, Алексей Григорьич! Провод телефонный починили к полудню, звонил кто-то из управления, справлялся о вас. Дверь вашу соседи осмотрели, замок новый приладили. Порядок в доме!
— Спасибо, Миша, — опер сунул старику пятерку на табак и поднялся на второй этаж.
В комнате было тепло. Заботливая тетя Паша, пока его не было, протопила голландку сухими березовыми поленьями — от печи шло ровное, ласковое тепло, в воздухе пахло смолой, лавандовым мылом и свежим хлебом, кусок которого соседка оставила на тарелке под чистым рушником.
Следы погрома были убраны: переломанный шкаф мужики с первого этажа вынесли в сарай, книги аккуратно стояли стопкой у стены, а растерзанный матрас тетя Паша зашила суровой ниткой и застелила чистой бязевой простыней.
Платонов скинул москвичку, повесил ее на гвоздь у входа и подошел к круглому столу.
На столе под светом настольной лампы лежал сшитый и отреставрированный холст.
Краски за день окончательно схватились. Тонкий потайной шов, наложенный рукой сыщика, почти растворился под слоями сиены и кобальта. На картине снова горел тихий, не знающий зла московский вечер: золотые купола Кремля, нежная розовая полоса заката над рекой и сиреневые тени под гранитными быками моста.
Опер достал из кармана штатный наган, положил его на край стола рядом с коробочкой мятных конфет. Рука по старой армейской привычке потянулась было к спичечному коробку, но пальцы замерли на полпути.
Тяга к табаку больше не жгла горло. Мутная, душная зависимость ушла вместе с призраками польских подвалов.
Алексей глубоко, полной грудью вдохнул чистый, пахнущий березовым дымом воздух своей комнаты, взял колонковую кисть номер три и обмакнул ее в каплю теплой кадмиевой краски на палитре.
Оставалось положить всего один мазок — тонкий золотой блик на речной волне у самого берега, там, где вода встречалась с гранитным парапетом.
Кисть коснулась льняной ткани мягко, послушно и легко.
Прошлое умерло. А жизнь — только начиналась.

Глава 26

Больничные корпуса Первой градской у Калужской заставы к девяти вечера погружались в сонную, монастырскую тишину. В старых павильонах екатерининской постройки, где толстые стены в аршин толщиной наглухо гасили уличный гул, пахло карболкой, сушеными березовыми вениками из котельной и теплым ржаным хлебом.
Алексей поднялся на второй этаж хирургического флигеля без скрипа, ступая мягко, по-хозяйски. Форменный китель со свежими петлицами остался висеть на гвозде в Малом Казенном; для сегодняшнего вечера Платонов достал из глубин дубового шкафа свое лучшее гражданское пальто из тяжелого темно-серого бобрика, вычищенное одежной щеткой до волоска, белую накрахмаленную сорочку и шерстяной шарф винного оттенка. Зашитая левая рука покоилась в глубоком кармане, не привлекая лишнего внимания, а в правой руке опер бережно придерживал плотный бумажный кулек, купленный у цветочницы возле станции метро «Парк Культуры» — пушистые ветки крымской мимозы, пахнувшие весенней пыльцой и чужим, далеким морем.
Майя сидела на широком деревянном подоконнике в конце светлого рекреационного коридора, подобрав под себя ноги в вязаных шерстяных чулках. Поверх фланелевой больничной рубахи была накинута пуховая оренбургская шаль, концы которой девушка зябко кутала вокруг узких хрупких плеч. За прошедшие две недели морозный воздух и прогулки по больничному скверу смыли с ее лица ту страшную, мертвенную бледность подвалов Заславского; темные волосы были свободно перехвачены шелковой лентой, а в тонком, точеном профиле снова проступила гордая стать примы, которой рукоплескала партерная Москва.
Услышав шаги, девушка обернулась. В больших темных глазах на миг вспыхнул настороженный огонек — эхо пережитого кошмара еще не выветрилось до конца, — но тут же сменился живой, озорной и радостной искоркой.
— Товарищ старший лейтенант? — Майя легко, почти невесомо соскользнула с подоконника на крашеный пол, и ее губы тронула легкая лукавая улыбка. — Вы ли это? Без папки с гербом, без мрачного взгляда и даже… без запаха порохового дыма? Неужели на Петровке объявили всеобщую амнистию?
— Скорее уж перемирие, Майя Алексеевна, — Платонов остановился в двух шагах, галантно склонив голову и протягивая желтый солнечный кулек. — С бандитами пока покончено, начальство выписало три дня тишины, а дежурный хирург клятвенно заверил меня, что вечерний моцион по свежему снегу показан артисткам балета для скорейшего восстановления душевного равновесия. Это вам. С южного берега, с пересадкой на правительственном аэродроме.
Девушка уткнулась лицом в пушистые шарики мимозы, глубоко вдохнула терпкий цветочный дух и счастливо, по-детски зажмурилась:
— Господи, как пахнет… Солнцем пахнет, морем, пылью на набережной в Ялте! Алеша, откуда вы это достали посреди ноябрьской стужи? В Москве сейчас разве что сосульки в овощных продают!
— Уголовный розыск умеет находить не только краденые червонцы, — негромко усмехнулся Алексей, любуясь тем, как золотистый отсвет цветов ложится на ее бледные скулы. — Одевайтесь теплее. Внизу нас ждет пустой сквер, а дальше, если хватит сил, дойдем до Нескучного сада. Там нынче такой снег лег — жалко не истоптать.
Через десять минут они уже выходили через чугунные ворота стационара в тихие переулки за Калужской площадью.
Ночная Москва лежала под высоким, бездонным куполом чистого морозного неба. Дневная метель стихла, уступив место звонкой, кристальной тишине, в которой каждый шаг отзывался сухим фарфоровым хрустом свежего наста. Редкие кованые фонари на чугунных столбах горели мягким янтарным пламенем, выхватывая из темноты ветви вековых лип, укутанные пушистой серебряной парчой. В воздухе стояла та непередаваемая столичная свежесть, в которой запах первого крепкого мороза смешивался с далеким дымком дровяных печей Замоскворечья.
Майя шла рядом, держа Алексея под здоровую руку. Ее шерстяная варежка лежала на толстом сукне его пальто доверчиво и легко, но сыщик чувствовал, как чутко, пружинисто ступают ее ноги в аккуратных фетровых ботиках — профессиональная привычка танцовщицы чувствовать малейшую неровность земли осталась при ней навсегда.
— Знаете, Алеша, — тихо заговорила она, запрокинув голову и глядя, как пар от ее дыхания тает в свете фонаря, — в палате мне иногда казалось, что города за окнами больше нет. Что остался только тот проклятый снегиревский подвал, белый кафель и скальпели на эмалированном лотке. Закрою глаза — и слышу, как капает вода в раковине…
Платонов бережно прижал ее локоть к своему боку, делясь живым человеческим теплом:
— Забудьте, Майя. Нет больше ни подвала, ни профессора. Заславский сейчас сидит в Бутырке, в глухом спецблоке под тремя замками, и небо видит только через железную решетку в палец толщиной. А город — вот он. Дышит, звенит, ждет, когда вы снова выйдете на сцену в «Лебедином».
— Вы правда верите, что я смогу? — она остановилась посреди заснеженной аллеи Нескучного сада, повернувшись к нему всем корпусом. В глазах ее, отражавших мерцание снега, сквозила затаенная, мучительная тревога. — Врач говорит — сухожилия на руке целы, но пальцы… пальцы иногда словно чужие. А на сцене нельзя быть наполовину живой. Сцена требует всего человека целиком, до последней капли крови.
— Сможете, — твердо, без капли сомнения произнес Алексей, глядя прямо в ее темные зрачки. — Тот, кто прошел сквозь такую тьму и не сломался, станцует так, как другим и не снилось. В вас есть стержень, Майя. Не балетный — человеческий. Я на фронте таких людей видал: хрупкие с виду, а держат удар лучше танковой брони.
Она смущенно опустила ресницы, спрятав улыбку в воротник беличьей шубки:
— Вы странный милиционер, Платонов. Все ваши товарищи с Петровки — и этот ваш капитан с пластырем на носу, и даже грозный седой майор — говорят рублеными армейскими фразами, пахнут махоркой и смотрят так, будто примеряют на человека арестантскую робу. А вы… Откуда в вас эти манеры? И руки… у вас же руки не сыщика, а художника. Тетя Паша в больнице шепнула мне по секрету, что вы картины пишете, пока весь дом спит.
— Тетя Паша у нас внештатный агент розыска, ей положено все подмечать, — рассмеялся Платонов, чувствуя, как от ее мягкого смеха оттаивает застарелая корка усталости в груди. — А живопись… это чтобы не очерстветь. Когда изо дня в день видишь людскую подлость и кровь, нужно иметь перед глазами что-то чистое, не замаранное протоколами. Иначе сам превратишься в кусок мерзлого шлака.
Они вышли на высокий берег Москвы-реки, туда, где старая гранитная ротонда Нескучного сада нависала над темным, еще не скованным льдом плесом. Внизу, отражая огни мостов и редких речных буксиров, тяжело и медленно катила свинцовые воды река. На противоположном берегу громадой возвышались корпуса фабрики «Красный Октябрь», а дальше, над зубчатой стеной спящего Кремля, в бархатной темноте горели рубиновые звезды.
Небо над столицей было усыпано редкими, невероятно крупными и яркими звездами, какими оно бывает только в ясные ноябрьские заморозки. Казалось, протяни руку — и пальцы коснутся ледяных алмазных граней.
Майя подошла к парапету, смахнула варежкой снег с перил и замерла, зачарованно глядя на звездную россыпь:
— Посмотрите, Алеша… Как чисто. Будто кто-то вымыл небо ключевой водой. Интересно, зачем они там горят каждую ночь? Ведь внизу почти никто не поднимает глаз. Все спешат, смотрят под ноги, боятся поскользнуться на наледи…
Алексей встал рядом, положив здоровую руку на холодный гранит. На миг в памяти всплыл его далекий двадцать первый век — неоновый, суетливый, залитый электрическим смогом, где настоящих звезд на небе не видели годами. И вдруг из самой глубины души, из пластов прочитанных когда-то книг и прожитых жизней, сами собой пришли строки. Не казенные, не трибунные — тихие, произнесенные вполголоса, почти шепотом, так, чтобы не спугнуть окружавшую их хрустальную ночь:
— Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
'Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да⁈'
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда⁈
Голос Платонова затих под сводами ротонды, растворившись в морозном воздухе.
Майя не шевелилась. Она стояла, прижав варежки к груди, и смотрела на него широко распахнутыми глазами, в которых дрожали отражения рубиновых кремлевских огней. На щеке девушки застыла крошечная серебряная капля — не от ветра, а от того щемящего, неизъяснимого чувства, которое рождается в человеке, когда слово попадает точно в раненое сердце.
— Маяковский… — прошептала она едва слышно, словно боясь разрушить наваждение. — Но… не тот, которого читают с грузовиков на демонстрациях. Ранний, изломанный, живой… Откуда вы знаете его наизусть, Алеша? Офицер милиции читает стихи о тоске по звездам… Вы не перестаете меня удивлять.
— Память хорошая, — мягко ответил Платонов, с легкой грустной улыбкой глядя на воду. — На фронте, знаете ли, в землянках при коптилках не только уставы штудировали. Иногда хорошая строчка согревала лучше котелка со шнапсом.
Девушка помолчала немного, глядя на темную реку, а затем вдруг тихо, глубоким и чистым грудным голосом запела.
Это не было оперное или эстрадное пение — она пела вполголоса, для себя и для него, старинный городской романс, который в тридцатые годы пели в артистических подвальчиках и на тихих кухнях старой Москвы:
— В лунном сиянье снег серебрится,
Вдоль по дорожке троечка мчится.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь,
Колокольчик звенит,
Этот звон, этот звон
О любви говорит…
Ее голос, гибкий и печальный, звенел под каменными арками ротонды, словно серебряная струна. В нем не было балетной вымуштрованности — в нем жила душа девочки, выросшей в переулках Арбата, видевшей войну, эвакуацию, голод и смертный страх, но сохранившей способность звучать чисто и нежно вопреки всему пережитому злу.
Мелодия плыла над заснеженными склонами Нескучного сада, поднимаясь к верхушкам сосен, туда, где сквозь лапы хвои мерцала Большая Медведица.
Когда последний звук растаял в ночи, Майя повернулась к Алексею, сделала шаг навстречу и несмело, с замиранием сердца положила голову ему на плечо, прижавшись щекой к тяжелому сукну пальто.
Платонов бережно обнял ее правой рукой, чувствуя сквозь шерсть шубки частое, живое биение ее сердца. Раненое предплечье больше не болело. В этот миг не существовало ни петровских кабинетов, ни ночных засад, ни призраков силезского золота.
Была только эта тихая набережная, скрип снега под ногами, теплое дыхание девушки на его воротнике и огромный, великий город, укрытый белым саваном покоя под вечными звездами.

В субботу к пяти пополудни в Малом Казенном пахло морозной свежестью, сухим лаком и жареной картошкой с луком, которую тетя Паша щедро шкворчала на общей кухне. Алексей как раз приладил отреставрированный подрамник к подоконнику, любуясь тем, как вечерний синеватый свет ложится на застывшие масляные мазки, когда хлипкая филенка входной двери едва не слетела с петель от сокрушительного удара кованого офицерского каблука.
— Открывай, затворник монастырский, а то косяки вынесу к лешему! — грянул из коридора громоподобный бас, в котором звенела такая бешеная, неуемная энергия, будто за дверью перекатывалась целая артиллерийская батарея на конной тяге.
Платонов даже наган со стола брать не стал — почерк напарника он теперь узнавал за версту.
Едва задвижка лязгнула, в тесную каморку ураганом ворвался Константин Громов. Капитан был великолепен до неприличия: форменная темно-синяя шинель нараспашку, под ней — парадный шерстяной китель с новенькой, сияющей эмалью медалью «За отвагу», сапоги начищены так, что в голенищах отражалась керосиновая лампа, а с перебитого носа наконец-то исчез опостылевший белый пластырь, оставив лишь лихой багровый рубец. Из карманов полушубка у Грача веером торчали две бутылки с золотыми головками фольги — «Советское шампанское» Абрау-Дюрсо, а под мышкой капитан бережно стискивал картонную коробку с тортом из кондитерской гостиницы «Москва».
— Ты чего сидишь сычом, старлей⁈ — Грач с грохотом водрузил припасы на круглый стол, едва не смахнув палитру, сгреб Алексея в охапку здоровой медвежьей хваткой и звучно впечатал троекратный поцелуй в обе щеки. — Война кончилась! Ильина на Лубянке потрошат, Шестаков на пенсию покатился огурцы солить, на нас в управлении пальцем показывают и шепчутся, будто мы из личной охраны товарища Сталина! А ты опять кисточкой в тряпку тычешь? Ну уж нет, шалишь! Сегодня ты принадлежишь не уголовному розыску, а трудовому народу и прекрасной половине советской столицы!
— Костя, сбавь обороты, штукатурка посыплется, — рассмеялся Платонов, пытаясь высвободить плечо. — Какому еще народу? Я только-только бинты сменил, мне покой прописан.
— Покой на том свете будет, там выспимся! — Громов уже деловито распахнул створки шкафа, выудил оттуда темно-серый шерстяной джемпер Алексея, вельветовые брюки и бросил все на койку. — Одевайся по гражданке, живо! Нас на Большой Бронной ждут. Помнишь Люську из кордебалета оперетты? Ну, ту самую, что мы в сорок девятом от ростовских щипачей на Маяковке отбивали? У нее сегодня именины! Собралась вся театральная богема, вино рекой, патефон заведен, а бабы… Леха, там такие бабы, что у мертвого генерала ордена на кителе зазвенят! Если мы туда не явимся — они решат, что в МУРе одни старики со сколиозом служат.
Спорить с Грачем в таком настроении было все равно что останавливать руками разогнавшийся бронепоезд. Через двадцать минут, махнув рукой на предписания врачей, Платонов уже сбегал по обледенелому крыльцу во двор, подхваченный под руку неудержимым напарником.
Квартира на Большой Бронной, в старом доходном доме с лепными кариатидами, гудела с самого парадного подъезда. Едва хозяйка — рыжеволосая, зеленоглазая Люся в узком шелковом платье василькового цвета — распахнула дубовую дверь, сыщики с головой окунулись в пьянящий, жаркий водоворот праздника.
В комнатах с высокими лепными потолками стоял густой сизый туман от тонких папирос «Казбек», пахло духами «Красная Москва», пудрой, мандариновой цедрой и жареным гусем с яблоками. На полированном столике надсадно крутился тяжелый черный диск патефона, выводя хриплый, манящий фокстрот Петра Лещенко, а посреди гостиной под аплодисменты гостей лихо отщелкивал чечетку молодой актер театра Вахтангова.
— Костик! Явился, разбойник! — завизжала Люся, повиснув на шее Громова и осыпая его щеки пудрой. — А мы думали, тебя опять в засаду упекли на трое суток! Кто с тобой? Боже мой, девочки, посмотрите, какого орла нам милиция доставила!
Из глубины залы, лениво покачивая узкими бедрами, к ним шагнули две подруги именинницы.
Одну звали Тоней — высокая, статная брюнетка с короткой стрижкой волнами и насмешливыми, бархатными глазами, певшая второе сопрано в радиокомитете; вторую, тоненькую блондинку с ямочками на круглых щеках и копной золотистых кудрей, звали Клавой. Клава тут же стрельнула в Платонова лукавым взглядом из-под подведенных ресниц и звонко, серебристо рассмеялась:
— А старлей-то скромный! Глаза серые, плечи косые, а молчит, будто государственную тайну прячет. Вы танцуете, Алексей? Или только протоколы умеете составлять?
— Смотря под какую музыку, Клава, — улыбнулся Алексей, чувствуя, как от тепла комнаты и женского смеха спадает застарелое напряжение последних недель. — Под военные марши не очень ловко выходит, а под фокстрот — могу попробовать, если ноги мне не отдавите.
— Это я-то отдавлю⁈ — всплеснула руками девушка. — Да я в хореографическом училище три года у станка со слезами стояла! А ну, пойдемте к столу, пока мальчики все цыплят табака не растащили!
Следующие четыре часа слились для Платонова в один яркий, шумный, искрящийся карнавал, какого он не знал за все время своего пребывания в этом суровом послевоенном теле.
Стол ломился: хрустальные лафитники с прозрачной, как слеза, «Московской» водкой сменялись тяжелыми кувшинами с терпким темно-рубиновым «Киндзмараули»; рядом с тарелками соленого каспийского судака высились горки розовой севрюжины, маринованные рыжики в сметане и домашние пироги с вязигой. Грач был душой компании. Капитан сыпал фронтовыми байками, перевирая детали так вдохновенно, что дамы то охали, прижимая ладошки к декольте, то покатывались со смеху, опрокидывая бокалы.
— И вот ползем мы, значит, под Кенигсбергом, — заливал Костя, обнимая за плечи хохочущую Тоню и картинно размахивая вилкой с наколотым грибом. — Ночь, грязь по уши, нейтралка простреливается через каждый метр. И тут мне шепчут: «Костя, если нас сейчас ракетой осветят — притворись дохлым кабаном, у тебя комплекция подходящая!» Я только хрюкнуть успел — а с немецкой стороны уже пулемет полосует…
— Врешь ты все, Громов, — добродушно отбивался Платонов, чокаясь с Клавой тонким бокалом с шипучим золотистым мускатом.
Алкоголь разливался по жилам ровным, мягким жаром. Раненая рука в тепле почти перестала ныть, а когда патефон заиграл медленное, тягучее танго «Утомленное солнце», Клава сама потянула Алексея в центр залы.
Она прижалась к нему гибко, податливо, положив голову на его здоровое плечо. От ее волос пахло миндальным мылом и дождем, шелк платья скользил под пальцами сыщика, и в этом плавном кружении среди дыма и смеха не было никакой фальши. Это была жадная, неистовая тяга к радости — то особое свойство людей, переживших страшную войну и знавших настоящую цену каждому мирному рассвету.
Потом были споры об искусстве, чтение стихов в углу у рояля, звон разбитой кем-то хрустальной рюмки «на счастье» и бесконечные тосты.
Когда Тоня принесла из кухни медную пепельницу и распечатала свежую пачку папирос «Дюбек», Грач вытащил одну толстую гильзу и решительно сунул ее Платонову прямо в петлицу:
— Закуривай, Леха! Бросил он, ишь ты, праведник выискался! В такой вечер не закурить — бога гневить! Девчонки, дайте огня офицеру!
Алексей повертел в пальцах папиросу с золотым ободком.
Запах хорошего турецкого табака щекотнул ноздри знакомым, сладковатым соблазном. Сыщик чиркнул трофейной бензиновой зажигалкой, прикурил, затянулся глубоко, до самого донышка легких — и закашлялся от непривычной густоты дыма под дружный хохот дам.
Голова приятно закружилась. Тот старый, мучительный зуд никотиновой ломки растворился; сизый дымок лениво поплыл к лепному плафону, смешиваясь с ароматами праздника. Иногда, чтобы остаться человеком, нужно было позволить себе быть слабым и не думать о том, что завтра снова придется надевать броню.
Веселье начало стихать лишь к пяти часам утра.
Уставшие гости перебрались на широкие диваны: кто-то тихо дремал, укрывшись плюшевым пледом, Люся с Вахтанговцем на кухне вполголоса напевали цыганские романсы под гитарный перебор, а Клава уснула прямо в кресле у рояля, трогательно подложив теплую ладошку под щеку.
Грач тронул Платонова за рукав:
— Пошли, старлей. Проветримся. Воздуха надо, а то голова чугунная стала.
Они вышли через черную лестницу на открытый пожарный балкон четвертого этажа, нависавший над глубоким колодцем московского двора.
Свежий предутренний воздух ударил в лицо ледяной, отрезвляющей волной.
Москва на пороге рассвета замерла в той редкой, величественной тишине, которая бывает в столице лишь перед первым гудком заводских смен. Небо на востоке, за темными силуэтами бульварных лип, уже подернулось бледной, пепельно-сиреневой полосой. Снег на железных крышах фосфоресцировал холодным голубым светом, редкие желтые огоньки керосиновых фонарей у подъездов казались крошечными свечками, а внизу, по булыжной мостовой, медленно проехала первая поливальная машина, разбрызгивая пар от горячей воды.
Костя достал из кармана помятую пачку «Севера», прикрыл огонек спички широкими ладонями и шумно выдохнул струю дыма в морозную синеву.
Без хмельного задора, при свете наступающего утра, лицо капитана казалось старше своих тридцати лет. Глубокие складки у перебитого носа залегли резче, глаза смотрели куда-то вдаль, поверх крыш Арбата, а плечи под форменным кителем расправились тяжело, словно на них снова лег вес походной выкладки.
— Хорошо погудели, Леха, — негромко, глуховатым голосом произнес Громов, стряхивая пепел за перила. — Девчонки славные. Теплые. Смотришь на них — и кажется, будто и не было тех четырех лет в грязи. Будто не мы с тобой под Сандомиром кишки своих пацанов на плащ-палатках из воронок вытаскивали.
Алексей привалился спиной к кирпичной кладке брандмауэра, спрятав руки в карманы:
— Было, Костя. Никуда оно не делось. Просто спряталось поглубже, чтоб жить не мешало.
Капитан помолчал, слушая, как где-то далеко, на Белорусском вокзале, протяжно и сипло перекликаются маневровые паровозы:
— Знаешь, о чем я сегодня за столом думал, когда Клава эта смеялась? Я Петьку Самойлова вспомнил, взводного моего. Ему в сорок четвертом на Одере девятнадцать стукнуло. Пацан совсем, безусый, из-под Вологды. Он перед каждой атакой конверты перебирал от девчонки своей, почтальонки. Мечтал — вернется, дом срубит у реки, яблони посадит, детишек заведет штук пять, чтоб по избе босыми пятками шлепали. И ведь чистый был парень, святой, матом даже ругаться стеснялся. А потом шальная мина-дура прилетела на переправе — и всё. Нет Петьки. Даже могилки толком не осталось, река унесла.
Грач повернулся к Алексею, и в темных зрачках разведчика блеснула горькая, неразбавленная тоска:
— Вот скажи мне, Платонов, ты же у нас умный, книжки умные читаешь, стихи знаешь… Почему так устроено? Почему Петька с его яблонями под водой лежит, Зубова с пробитой баварским кастетом головой в канаву списали, а всякая тыловая сволочь вроде Ильина шесть лет на шелковых перинах спала, золотишко силезское в подвалах плавила да рябчиков жрала? В чем справедливость-то эта наша советская? Где наше место в этом гребаном мире, если нас каждые пять лет на мясо пускают, а сливки потом крысы снимают?
Платонов глубоко вздохнул морозный воздух, глядя, как светлеет небо над Патриаршими прудами.
Вопрос Грача не был пьяным бредом. Это была та самая вечная, страшная солдатская правда, которую не печатали в передовицах газеты «Правда», но которая жгла души миллионов мужиков в шинелях от Бреста до Владивостока. И Алексей, несший в себе знание о грядущих десятилетиях, о распаде этой огромной державы, о новых войнах и новых подлостях, вдруг почувствовал простую, щемящую ясность.
— Нет в этом мире никакой отдельной справедливости, Костя, — тихо заговорил Алексей, и слова его падали в предутреннюю тишину веско, как свинцовые грузила. — Сама по себе она с неба не падает, как манна небесная. Справедливость — это не закон природы. Это то, что мы с тобой своими собственными руками делаем каждый божий день.
Громов покосился на напарника, выпуская дым сквозь зубы:
— Думаешь?
— Уверен, — Платонов вынул правую руку из кармана и посмотрел на свои пальцы, испачканные за ночь масляной краской и вином. — Петька Самойлов погиб не для того, чтобы ты сейчас на балконе сопли на кулак наматывал. Он погиб, чтобы вот эти девчонки — Люська, Клава, Тоня — могли спать спокойно, не боясь, что ночью в дверь постучат сапогом. А наше с тобой место… Наше место — в дверном проеме стоять. Между ними и теми волками, которые из подворотен лезут.
Алексей подошел к краю перил, положив ладонь на плечо Громова:
— Ильин думал, что он хозяин жизни. Думал, генеральские лампасы и золото дают ему право топтать людей. А где он сейчас? В одиночке на Лубянке ждет своего расстрельного подвала. Потому что мы с тобой не свернули. Не испугались, не продались за кусок пирога. Человек в этом мире стоит ровно столько, сколько он готов отдать, защищая слабого. Если мы сдрейфим, если Крид сдрейфит — тогда всё, труба. Тогда город сожрут. А пока мы здесь, пока у нас есть наган, патроны и злость солдатская — город будет жить. И яблони петькины кто-нибудь обязательно посадит. Пусть не он, так его племянники.
Костя долго молчал, глядя вниз, на пустынный двор.
Затем капитан с силой вдавил окурок в обледенелый кирпич парапета, шумно крякнул и вытер ладонью лицо, словно сдирая с себя остатки ночного наваждения. На губах разведчика снова появилась та самая знакомая, упрямая и наглая усмешка, с которой он ходил в разведку за «языками»:
— Сильно задвинул, старлей. Прямо как комиссар перед танковой атакой, честное пионерское. Аж мурашки по хребту побежали. Но ведь прав ты, черт языкастый. Абсолютно прав. Хрен им всем по всей морде, а не нашу Москву. Мы ее в сорок первом под Волоколамском не отдали, и сейчас уголовной швали не уступим.
Громов расправил могучие плечи, щелкнул пальцами в морозном воздухе и подмигнул напарнику:
— Ладно, философ! Рассвет занимается. Пошли в залу, пока чайник не остыл. Разбудим девчонок, пожарим яичницу с ветчиной, а часикам к десяти — на Петровку. Дронов нас, конечно, с дерьмом сожрет за самоволку, но Крид прикроет. Он сам, поди, сейчас в кабинете травяной чай с медом глушит да на карту столицы любуется.
— Пошли, капитан, — улыбнулся Алексей, распахивая тяжелую балконную дверь обратно в тепло засыпающей квартиры. — Только папиросы твои спрячь подальше. А то Вера Николаевна в понедельник носом поведет и опять лекцию о вреде курения для следственного состава закатит.
— Пусть закатит! — весело хохотнул Грач, исчезая в темном коридоре. — Мы ей за это коробочку монпансье купим и скажем, что это трофейный шведский паек!
За их спинами над крышами пробуждающейся Москвы вставало огромное, чистое, золотое солнце нового дня. Город вступал в трудовую неделю, звенели первые трамваи на стрелках, дворники шуршали метлами по тротуарам, и в этом бесконечном круговороте человеческой жизни было так много надежды, что никакие тени прошлого больше не могли заслонить свет.

Глава 27

Зима пятьдесят первого года обрушилась на Москву в ночь на двадцать шестое ноября — внезапно, глухо и беспощадно, словно артподготовка перед генеральным наступлением.
Еще накануне по лужам на Трубной площади шлепали мокрыми подметками прохожие, а к утру город исчез, утонув в белом пуховом мареве. Метель крутила такие вихри, что чугунные фонари у памятника Пушкину казались размытыми желтыми пятнами, а трамваи семнадцатого маршрута встали на Чистопрудном бульваре намертво: стрелки забило ледяной крупой, и застрявшие вагоны походили на синие скалы посреди сугробов. Дворницкие лопаты скребли по мерзлой брусчатке с рассвета, женщины в стеганых ватниках и серых платках отчаянно забрасывали обочины снегом, но белая круговерть не унималась, стирая границы между тротуарами и мостовой.
В кабинете убойного отдела на Петровке пахло ядреным антрацитовым угаром от раскаленной до вишневого цвета чугунной буржуйки, мокрым солдатским сукном и крепким чаем.
Платонов стоял у высокого арочного окна, заложив здоровую правую руку за спину. Левое предплечье, стянутое плотной повязкой, больше не стреляло острой болью, но на крепкий мороз рубец отзывался тупой, глухой тяжестью, напоминавшей о подвалах Заславского. Во рту приятно холодил мятный леденец «Театральный» — коробка в кармане заметно опустела, но к папиросам рука не тянулась даже в самые промозглые минуты дежурства.
Сзади на венском стуле, вытянув длинные ноги в начищенных яловых сапогах, покачивался капитан Громов. Грач был полон утренней лени: медаль «За отвагу» на его кителе весело поблескивала в отсветах огня, а сам разведчик старательно точил перочинным ножиком спичку, собираясь выковырять застрявшую в зубах маковую росинку от бублика.
— Чует мое сердце, Леха, по такой погоде даже воры по норам сидят да спирт сургучный глушат, — лениво пробасил Костя, щуря здоровый глаз. — В этакую круговерть на дело идти — чистое самоубийство. Следы на снегу за полверсты видно, ни один фартовый карманник перчатки с рук не снимет, пальцы к кошельку примерзнут. Красота! Сиди себе у печки, пей чаек с карамелью да отчеты полковника Дронова в трубочки сворачивай.
— Не каркай под руку, капитан, — не оборачиваясь, отозвался Алексей. — Затишье перед снегопадом — штука обманчивая. В тихую погоду всякая дрянь наружу лезет.
Дверь распахнулась без стука, с коротким сквозняком, от которого пламя в буржуйке яростно загудело.
На пороге стоял дежурный по управлению — капитан с красной повязкой на рукаве шинели. Лицо офицера было серым, фуражка съехала на затылок, а в руке он судорожно сжимал влажный от растаявшего снега лист телеграфной ленты, наклеенной на красный бланк экстренного донесения.
— Платонов, Громов, к шефу! Живо! — выпалил дежурный, даже не переступая порога. — Из комендатуры Московско-Рязанского узла пакет пришел с пометкой «Молния». Эшелон распороли.
Грач мгновенно подобрался, спичка с сухим щелчком переломилась в его пальцах, а расслабленная лень слетела с лица, словно шелуха. Алексей молча шагнул от подоконника, подхватывая с вешалки тяжелую москвичку.
В кабинете Крида стояла ледяная тишина.
Майор сидел за монументальным дубовым столом в расстегнутом шерстяном кителе. Его седая львиная грива была взъерошена, светлые водянистые глаза вперились в развернутую карту Московской области, а перед ним дымился неизменный стакан с травяным отваром, к которому начальник убойного отдела даже не притронулся.
Рядом, привалившись к сейфу, стоял бледный лейтенант войск конвойной охраны МГБ в заляпанном мерзлой грязью полушубке. На виске лейтенанта темнел свежий кровоподтек, пальцы мелко подрагивали, а офицерская планшетка на боку была распорота широким ножевым ударом.
— Заходите, орлы, — глухо уронил Крид, не поднимая головы от карты. — Слушай диспозицию, Платонов. Сорок минут назад на перегоне Люберцы — Панки сошел с рельсов хвостовой вагон спецэшелона номер шестьсот двенадцать.
Лейтенант-конвоир дернулся, словно его хлестнули шомполом по спине, и заговорил сдавленным, хриплым голосом:
— Эшелон шел из Печорлага… Особый контингент для пересылки на Вятлаг, пятьдесят четыре человека в спецвагоне типа вагон-зак. Все — законченные рецидивисты, бандюги с двадцатипятилетними сроками по указу от сорок седьмого года. На разъезде стрелочник перевел путь по ложному сигналу фонаря… Вагон завалился на бок в выемку. Метель была такая, что часовые на тормозных площадках выстрелов не услышали.
— Какие выстрелы, лейтенант? — жестко перебил его Платонов, подходя к столу. — Стреляли изнутри или снаружи?
— Изнутри… — конвоир сглотнул горький ком, глядя в пол. — Они пол под печкой пропилили заранее, еще на костромских стоянках. Ножовочные полотна им кто-то из вольных смазчиков загнал в батонах мерзлого хлеба. Когда состав лег на откос, караул в тамбуре с ног сбило. Зеки сорвали задвижки самодельными пиками из рессорного железа. Сержанта и троих рядовых конвоя… порезали прямо в тамбуре. Горло вскрыли от уха до уха. Оружие забрали: четыре карабина Мосина, два пистолета ТТ и четыре подсумка с патронами.
— Сколько ушло? — свинцовым голосом спросил Крид, медленно поднимая тяжелый взгляд на офицера охраны.
— Десять человек, товарищ майор. Все — верхушка. За ними по снегу автоматчики с собаками пошли, но пес через полкилометра скололся: они стрелочный сарай подожгли, скипидаром следы залили и ушли в сторону поселка Косино. А там дачи, лес, товарные ветки на окружную дорогу… Растворились, как дым.
Громов негромко, витиевато выругался сквозь зубы, выразительно посмотрев на Платонова:
— Десять матерых волков с винтовками посреди метели в двадцати верстах от Таганской площади. Это не шпана с вокзалов, Леха. Если они в город просочатся — здесь такая резня начнется, что сорок первый год тихим раем покажется.
Крид поднялся из-за стола во весь свой циклопический рост. Огромная ладонь майора тяжело опустилась на спинку стула, дерево жалобно скрипнуло под страшным давлением:
— Дело не просто в побеге, капитан. Этим эшелоном из Заполярья этапировали Сабира Татарина. Слыхали про такого?
Платонов быстро перебрал в памяти картотеку МУРа, но память реципиента отозвалась лишь смутным холодком. Зато Грач при этом имени заметно побледнел, пальцы его сами собой сжались в кулаки:
— Татарин?.. Тот самый, что в сорок восьмом на Колыме восстание «правильных воров» поднял? Который сучьи бараки живьем сжигал вместе со стукачами и бригадирами?
— Он самый, — Крид подошел к окну, глядя на круговерть снега за стеклом. — Сабир Валеев, он же Татарин. Три судимости за вооруженный разбой, двенадцать побегов из лагерей, на руках крови больше, чем воды в Яузе. До войны держал под собой всю воровскую Москву от Марьиной Рощи до Хамовников. В лагерях его пытались «раскороновать», переломать через колено — не вышло. Он шел сюда не просто так. Он бежал, чтобы навести свой порядок. До него дошли слухи, что столичные урки легли под «ссученных» фронтовиков и делят барыши с торговой мафией. Татарин идет резать. Резать всех, кто предал старый воровской закон.
В кабинете повисла тяжелая, гулкая тишина, прерываемая лишь завыванием вьюги в вентиляционной отдушине.
Картина прояснилась с пугающей отчетливостью. Лагерная «сучья война» — страшная, безжалостная бойня между ворами старой формации, отрицавшими любое сотрудничество с государством, и «ссученными» уголовниками, взявшими в войну оружие или пошедшими на службу лагерной администрации, — выплеснулась за колючую проволоку Севера. И теперь этот кровавый каток катился прямо в заснеженную Москву. Десять вооруженных головорезов, знающих каждую подворотню и каждый коллектор столицы, шли сводить старые счеты.
— Машина во дворе, — оборвал молчание Крид, застегивая китель на все пуговицы. — Лейтенант, марш в дежурку, писать объяснительную для трибунала. Платонов, Громов — со мной на разъезд. Посмотрим на этот пропиленный пол своими глазами, пока следы окончательно не занесло. Оружие проверить, патронов взять двойной боекомплект. Если наткнемся на группу Татарина в пригороде — живыми брать не требую. Стрелять на поражение. По коням!
Через пять минут тяжелая штабная «победа» убойного отдела, взметая колесами сугробы на Петровке, вылетела за ворота и растворилась в белой снежной круговерти, неся сыщиков навстречу первой лагерной буре.

К вечеру метель над Таганской площадью разгулялась с такой силой, что кованые фонари на углах едва пробивали круговерть мутными желтыми пятнами. Снег наметало выше колена, полуторки буксовали у перекрестков, а редкие пешеходы жались к стенам старых купеческих двухэтажек, натягивая воротники до самых шапок.
Штабная «победа» с визгом тормозов вломилась в сугроб у чайной треста столовых Ждановского района — приземистого кирпичного строения в тупике за товарными путями Рязанского направления.
Возле крыльца, переминаясь в огромных постовых валенках, стояли двое сержантов милиции с карабинами наперевес. Завидев выбравшегося из машины Крида в расстегнутом полушубке и идущих следом оперов, старший сержант торопливо приложил рукавицу к ушанке:
— Здравия желаем, товарищ майор! Мы оцепление держим, никого из зевак не пускали, только фельдшера из райбольницы да понятых из железнодорожной конторы.
— Внутри кто? — Крид даже не притормозил, стряхивая снег с папахи.
— Начальник Ждановского райотдела капитан Сорокин. И… покойники, гражданин майор. Все там. Жуткое дело, товарищи командиры. Чистый забой.
Платонов шагнул в сени вслед за майором, придерживая левое предплечье. Запах ударил в лицо сразу, стоило отворить обитую драным войлоком дверь: густая, липкая смесь остывающего крепкого чая, пережженного подсолнечного масла, сырого табачного чада и тяжелого, удушливого духа свежей, еще не запекшейся крови.
В просторном зале с низкими сводчатыми потолками стояла мертвая, неестественная тишина. Огромный пузатый тульский самовар на раздаточной стойке уже не кипел, а лишь глухо пощелкивал остывающими медными боками. На полу между опрокинутыми дубовыми табуретами валялись разбитые граненые стаканы, растоптанные баранки и серые холщовые салфетки, пропитанные бурой жижей.
У широкого круглого стола в центре залы стоял капитан милиции Сорокин. Офицер был бледен, пальцы его нервно теребили кожаный хлястик планшетки, а на расстегнутом воротнике кителя блестели капли пота. Рядом с ним, присев на корточки с блокнотом на коленях, уже работала Вера Шестакова. Ее темный шерстяной берет лежал на краю стойки, карандаш быстро и сухо чиркал по протокольному бланку, а на тонком, напряженном лице читалась привычная для нее профессиональная, злая сосредоточенность.
— Здравствуй, Сорокин, — Крид остановился посреди залы, окинув взглядом стол. — Докладывай по существу.
Капитан тяжело сглотнул, указав рукой на тела:
— Время происшествия — между шестнадцатью и семнадцатью часами, аккурат когда метель в полную силу ударила. Чайная эта глухая, перед закрытием сюда случайные редко заглядывают, в основном шофера с перевалки да артельщики с кожзавода. Раздатчицу — бабу Клаву — нашли в посудомоечной, без памяти лежала: ее обухом по затылку приголубили, жива осталась, но показаний дать пока не может, в бреду всё. А этих… этих сняли за пару минут. Ни единого выстрела. Ни шума, ни крика. Соседний стрелочник только заметил, как из чайной трое в черных полушубках вышли и в сторону товарных тупиков припустили.
Платонов подошел ближе, опустившись рядом с Шестаковой.
Девушка подняла на него глаза — темные, бездонные, полные скрытого напряжения:
— Пятеро, Алексей. Все — наглухо. Работали узкими длинными лезвиями, скорее всего — сапожными швайками или лагерными «пиками» из кованой проволоки. Удары профессиональные, без замаха, прямо под основание черепа и в яремную вену. Они даже за оружие схватиться не успели.
Сыщик медленно перевел взгляд на убитых.
Картина была жуткой и показательной. За столом сидели пятеро крепких мужчин в добротной, совсем не лагерной одежде: синие диагоналевые галифе, хромовые сапоги на наборных каблуках, тонкие шерстяные джемперы под расстегнутыми бекешами. На столе между ними стояли две недопитые бутылки «Столичной», глубокая тарелка с солеными огурцами и веером рассыпанная колода самодельных карт-«стирок», нарезанных из журнальных обложек.
Тот, что сидел во главе стола — коренастый мужик лет сорока с рябым лицом и золотой фиксой, тускло поблескивавшей из-под оскаленных губ, — лежал щекой прямо в тарелке с огурцами. Из разорванного горла на белую скатерть натекла тяжелая багровая лужа, в которой плавала червонная дама. Рука покойника судорожно сжимала вилку с наколотым грибом.
Грач обошел стол, осторожно приподнял полу суконного полушубка рябого и присвистнул сквозь зубы:
— Ба, да это ж Петька Крюк! Знаменитая личность на Марьиной Роще! До войны щипачей на Сухаревке держал, а в сорок втором добровольцем в штрафную роту ушел, кровью смыл, до сержанта дослужился. А после Победы на Каланчевке объявился — рулил привокзальными артелями, вагоны с дефицитом пристраивал. Леха, глянь на грудь ему.
Платонов кончиком перочинного ножа отвернул воротник шелковой сорочки убитого.
На волосатой груди Крюка синела лагерная татуировка: пятиконечная звезда, пробитая штыком, и надпись полууставным шрифтом: «Служу трудовому народу!». А поперек этой звезды темнел глубокий, кривой разрез — свежий, нанесенный уже мертвому телу. Кожу вспороли крест-накрест, словно зачеркивая солдатскую отметину.
— Сучья метка, — глухо уронил Крид, заглядывая через плечо старлея. — Чистая лагерная расправа. Крюк для старых воров был первым врагом. Он автомат в руки взял, присягу принял, с лагерной администрацией корешился. По воровскому закону тридцатых годов — предал масть, «ссучился».
— А остальные кто? — спросил Алексей, осматривая карманы второго убитого — сухопарого парня с перебитыми пальцами карманника.
— Его подручные, — ответила Вера, сверяясь с набросками в протоколе. — Двое бывших фронтовиков из комендантской роты, двое с судимостями за кражи на железной дороге. Они держали под собой весь сбыт с рязанских складов. Ни один груз без их ведома не разгружался. Деньги у них не тронули — посмотрите, во внутренних карманах пачки гознаковских сотенных, золотые часы на запястьях целы. Шли не грабить.
— Шли убивать, — закончил за нее Платонов, поднимаясь с корточек.
Сыщик подошел к подоконнику, где на слое замерзшей пыли что-то темнело.
Это был кусок фанеры от ящика из-под ястычной икры. На чистой белой стороне жирным черным углем из печи была начерчена короткая, ломаная надпись:
«Здесь похоронен закон сучий. Кто к ворам спиной повернулся — тому земля пухом не будет. Сабир».
А под надписью лежал маленький, вырезанный из алюминиевой ложки лагерный кулончик в виде волчьего клыка на крученой суровой нитке.
— Сабир Татарин… — прошептал Громов, сжимая кулаки так, что побелели костяшки пальцев. — Быстро он обернулся. Утром эшелон под Панками распороли, а к вечеру уже на Таганке людей режут, как баранов. Значит, у него в городе есть верная берлога. Есть оружие, есть наводчики.
— Не просто наводчики, Костя, — Платонов обернулся к напарнику, чувствуя, как внутри закипает холодная, аналитическая злость. — Чтобы взять пятерых тертых мужиков без единого выстрела в центре Москвы, нужно знать их привычки до минуты. Знать, в какой чайной они собираются перед сменой, кто сидит спиной к двери, кто держит прислугу. Татарину слили Крюка свои же. Те, кто испугался резни и решил переметнуться на сторону старых законников.
Крид медленно подошел к выходу, распахнул дверь, впуская в душное нутро чайной ледяной вихрь таганской метели. Снег мгновенно запорошил порог, оседая на сапогах милиционеров белыми искрами.
— Сорокин, — майор повернулся к начальнику райотдела, и голос великана зазвучал тяжело, словно набат на пожарной каланче. — Трупы упаковать, свезти в морг на Пироговку под усиленный конвой. Свидетелей прочесать до десятого колена. Если хоть одно слово про эту записку утечет в город — сниму погоны прямо перед строем.
— Слушаюсь, товарищ майор! — вытянулся Сорокин.
Крид повернулся к своим:
— Шагом марш в машину. Москва встает на дыбы, товарищи офицеры. Если Татарин начал сводить счеты на Таганке, к утру заполыхают Марьина Роща и Сокольники. Пора вводить особый режим, пока столица не захлебнулась в собственной лагерной крови.

Глава 28

К полуночи Петровка тридцать восемь окончательно перешла на положение осажденной крепости.
По длинным сводчатым коридорам главного управления гулял тяжелый сквозняк, пахнувший мокрой овчиной, прокисшими щами из столовой и оружейной смазкой. Казарменный режим ввели без лишней бумажной волокиты, одним коротким распоряжением комиссара Мальцева: отпуска и увольнительные отменить, весь оперсостав перевести на суточное дежурство до особого распоряжения, караулы на въездных воротах усилить станковыми пулеметами Дегтярева.
В кабинете убойного отдела яблоку негде было упасть. На полу вдоль стены лежали ватные матрасы, наспех притащенные из комендантского каптерки; двое молоденьких лейтенантов в расстегнутых гимнастерках спали прямо на составленных канцелярских столах, подложив под стриженые затылки тяжелые кобуры с наганами. В углу у чертежной доски хрипел репродуктор, передававший сводку погоды, а в чугунной печке гудело пламя, пожирая березовые чурки и бросая багровые отблески на разложенные по подоконникам диски от автоматов.
Платонов сидел на углу стола, бережно разминая пальцы раненой руки. На запястье под бинтом пульсировало глухое тепло — компресс из камфорного спирта, который Вера заставила наложить перед выездом, снимал ломоту, но усталость наваливалась на плечи свинцовым мешком. Во рту перекатывалась круглая мятная карамелька, отгоняя навязчивое, въедливое желание стрельнуть у Грача папиросу.
Сам капитан Громов сидел на подоконнике, остервенело чистя шомполом ствол трофейного пистолета «Вальтер П-38».
— Ты погляди, Леха, что творится, — негромко, чтобы не будить спящих оперов, процедил Костя, сдувая металлическую пыль с затворной рамы. — Город спит и не ведает, что под боком нарыв лопнул. Если эти десять волков с Таганки до Марьиной Рощи дойдут — начнется такая бойня, какой с нэповских времен не видали. Урки старые соберут сходку, порежут артельщиков, а нам потом трупы из прорубей на Москве-реке баграми вылавливать.
— Не дойдут они до сходки, Костя, — отозвалась из-за пишущей машинки Вера.
Следовательница не спала вторые сутки, глаза ее лихорадочно блестели, но темно-синий форменный китель сидел безукоризненно, застегнутый на все золоченые пуговицы. Девушка вынула из каретки машинки отпечатанный протокол и протянула Платонову:
— Заключение судмедэкспертизы по телам в чайной на Таганке. Смерть всех пятерых наступила от колото-резаных ранений шеи и грудной клетки. Орудия убийства — узкие трехгранные штыки кустарного производства и заточенные напильники. Применялся прием лагерного забоя: жертву отвлекали спереди, пока двое заходили за спину. Ни единого защитного ранения на предплечьях. Люди Крюка ждали разговора, а получили перья под ребра.
Тяжелая дубовая дверь распахнулась, впуская в комнату морозный холод коридора.
На пороге возник Крид. Майор был в накинутой на одно плечо офицерской шинели без знаков различия, папаха заломлена назад, а в руках он держал объемистую папку с сургучной печатью секретариата горкома партии. Светлые глаза великана были прищурены, лицо казалось вырубленным из сырого кремня.
— Подъем, орлы, — негромко произнес начальник убойного, и спящие на столах лейтенанты мгновенно вскочили, натягивая ремни. — Шестакова, протоколы на стол. Платонов, Громов — за мной в кабинет. Есть разговор государственной важности.
В кабинете майора пахло сухой полынью от заваренного в эмалированном чайнике сбора и казенным табаком. На стене висела огромная карта Москвы, истыканная красными флажками: Таганская площадь, тупики Рязанского узла, товарные пакгаузы на Северянине.
Крид обошел стол, налил себе полстакана крутого кипятка, бросил ложку домашнего варенья и повернулся к подчиненным.
— Только что от Мальцева, — ровно начал майор, глядя прямо в глаза Громову. — Докладывал на Старой площади. В ЦК осведомлены о побеге эшелона под Люберцами. Товарищ Суслов лично поинтересовался, почему по столице среди бела дня разгуливают особо опасные государственные преступники с карабинами. Нам дали сорок восемь часов, чтобы взять группу Татарина. Живыми, мертвыми — как угодно, но до праздничных пленумов город должен быть чист.
— Виктор Иванович, сорок восемь часов на десятерых матерых волков в полуторамиллионном городе — это пальцем в небо тыкать, — покачал головой Платонов. — Татарин в Москве не новичок. Он залег на дно в каком-нибудь заброшенном подвале, и пока его люди не соберут оружие и деньги — носа на мостовую не высунут.
— Вот именно, Платонов, — Крид сделал глоток обжигающего взвара, прищурившись на огонь лампы. — Сами они не высунутся. Значит, мы должны сделать так, чтобы они вышли на нас.
Майор перевел тяжелый, немигающий взгляд на капитана Громова:
— Костя. На фронте ты в разведку за «языками» ходил?
Грач насторожился, пальцы его на рукояти пистолета чуть дрогнули:
— Приходилось, товарищ майор. И за «языками» лазал, и в немецком тылу трое суток в болоте сидел с рацией.
— Здесь болота поглубже будут, капитан, — Крид подошел вплотную, нависая над Громовым седой громадой. — Татарину в Москве нужна связь. Оружие у них есть, но нет чистых документов, теплой одежды и надежного угла для зимовки. За этим добром беглые всегда идут в одно место — на вокзальные толкучки. К беспризорникам, барыгам и тем фронтовикам, которые после госпиталей сбились с пути и крутятся вокруг Каланчевки.
Майор достал из ящика стола пожелтевшую, засаленную книжку красноармейца образца сорок третьего года на имя сержанта Ковалева и бросил на сукно:
— Ты пойдешь туда, Костя. Внедряешься в среду привокзального дна на Комсомольской площади под видом «ссученного» фронтовика. Легенда железная: бежал с вологодской пересылки, где мотал десятку за драку с комендантским патрулем, пришел в Москву искать старых корешей из штрафной роты Крюка. Документы липовые, но пробитые по базе как подлинные.
В кабинете повисла звенящая, холодная тишина.
Платонов шагнул вперед, чувствуя, как внутри все протестует против такого самоубийственного плана:
— Виктор Иванович, это чистая плаха! Татарин только что вырезал верхушку «ссученных» на Таганке! Если его люди пронюхают, что на Каланчевке объявился фронтовик с пересылки, они не станут разбираться, откуда у него справка. Ему горло перехватят в первой же подворотне! Разрешите мне пойти. У меня лицо в уголовной среде меньше примелькалось…
— Отставить, Платонов, — отрезал Крид таким тоном, что слова старлея застряли в воздухе. — Твое лицо слишком хорошо знают в Главснабе и прокуратуре, а у вокзальных барыг уши длинные. К тому же у тебя рука не зажила — в первой же драке на ножах выдашь себя слабостью левого плеча. А Костя — готовый штрафник. У него на роже всё написано: и окопы, и штрафбат, и наглая фронтовая злость. Он для них — свой в доску.
Громов усмехнулся — криво, дерзко, расправляя широкие плечи под сукном кителя. В глазах разведчика снова вспыхнул тот шальной, смертельно опасный огонек, с которым он когда-то бросался через нейтральную полосу под пулеметный огонь:
— Не кипятись, Леха. Шеф прав. Мне это тряпье лагерное не в диковинку. Я в сорок четвертом под Ковелем неделю в немецкой тыловой роте ошивался, пока штабную машину не угнал. Справлюсь. Только один вопрос, гражданин майор: если на Татарина выйду — брать самому или свисток давать?
— Никаких свистков, — Крид открыл тяжелый несгораемый сейф и выложил на стол две мятые пачки папирос «Беломор», пару засаленных трешек и старый, тупой кухонный нож с наборной ручкой из оргстекла. — Оружие табельное сдашь дежурному. Если тебя примут с милицейским стволом — сразу на перо посадят. Твоя задача — найти их гнездо. Где ночуют, кто их кормит, когда планируют следующий удар. Связным будет мальчишка-газетчик на перроне Ярославского вокзала, кликуха Чиж. Он на наш отдел три года работает. Записку кинешь ему в брезентовую сумку под газеты — Платонов каждые три часа будет проверять ячейку.
Крид подошел к капитану, положил тяжелую ладонь ему на затылок и заглянул в глаза:
— Запомни, Костя. Если провалишься — вытащить тебя из петли мы не успеем. Никаких поблажек для МУРа у этих волков нет. У них в глазах колючая проволока застыла. Вернись живым, капитан. Это приказ.
— Служу Советскому Союзу, товарищ майор, — тихо, но твердо ответил Громов.
Через полчаса в полутемной каптерке на первом этаже капитана было не узнать.
Парадный китель с медалью «За отвагу» остался лежать в железном шкафу под замком. Вместо него на Громове был драный, промасленный армейский ватник с оторванной пуговицей, выцветшие хлопчатобумажные галифе со следами засохшей глины на коленях и стоптанные кирзовые сапоги без портянок, обмотанные грязной ветошью. На голову капитан натянул замызганную ушанку с одним опущенным ухом, из-под которого торчал засаленный чуб. Под глазом разведчика красовался свежий багровый синяк, ловко наведенный спичечной сажей и йодом.
Платонов стоял у двери, молча глядя на напарника. Горло перехватило горьким комком — он слишком хорошо знал, чем кончаются такие вылазки в логово загнанных в угол рецидивистов.
— Держи, Костя, — Алексей шагнул ближе и сунул напарнику в карман ватника жестяную плоскую коробочку мятных леденцов. — Горло промочишь, когда спирт паленый в подвалах пить придется. И… береги себя, брат. Без тебя на Петровке совсем тоскливо станет.
Громов сжал пальцы Алексея своей широкой, шершавой ладонью. Взгляд разведчика был спокоен и чист:
— Не дрейфь, старлей. Меня под Ржевом мины не взяли, под Кенигсбергом осколки стороной облетели — неужто я от кучки лагерных урок сгину? Ты лучше за Верочкой приглядывай. Ей сейчас нелегко, девчонка на пределе держится. А я… я к среде вернусь. С Татарином на веревке.
Капитан нахлобучил ушанку на самые брови, сплюнул сквозь зубы в угол и, прихрамывая на правую ногу для пущей убедительности, шагнул в темный дверной проем, растворяясь в морозной мгле ночной Москвы.
Платонов остался один посреди гулкого подвала. Впереди были трое суток тишины, неизвестности и ожидания, которые для боевого опера всегда страшнее любого открытого боя.

Двое суток без Громова превратили просторный кабинет убойного отдела в гулкую, неуютную пустошь.
Без громогласного капитанского баса, без вечного хруста сушек и запаха ядреного «Севера» тишина в комнате казалась почти осязаемой. Опергруппы мотались по вокзалам и пересылкам, город за высокими окнами заваливало белым пушистым саваном, а на Комсомольской площади жизнь текла своим чередом. Платонов дважды за день наведывался к пригородным кассам Ярославского вокзала: мальчишка-газетчик Чиж, шмыгая простуженным красным носом под драным картузом, лишь отрицательно мотал головой. В брезентовой сумке из-под «Вечерней Москвы» не было ни записки, ни условного знака. Костя словно канул на дно столичного омута, не оставив на мутной воде даже ряби.
К исходу второго дня казарменного положения комиссар Мальцев подписал временное распределение: на все оперативные выезды и проверки сигналов напарником Платонова назначалась следователь следственной части прокуратуры юрист третьего класса Вера Шестакова.
Алексей стоял у канцелярского стола, заправляя свежую ленту в барабан нагана, когда в дверь неслышно вошла Вера.
На ней был строгий темно-синий форменный шерстяной китель со свежими погонами, на которых аккуратно поблескивали золоченые звездочки, и узкая прямая юбка из плотного прокурорского драпа. Лицо девушки казалось чуть осунувшимся от бесконечных бессонных смен, но в повадке сквозила собранность человека, прошедшего через огонь и не согнувшегося. Под мышкой следовательница держала обитую дерматином продолговатую коробочку, а в правой руке — вычищенную до блеска кожаную офицерскую кобуру на узком плечевом ремне.
— Не помешаю, старший лейтенант? — негромко спросила она, аккуратно прикрывая за собой тяжелую филенчатую створку.
— Для тебя, Вера Николаевна, у нас в розыске двери всегда настежь, — Алексей спрятал шомпол в ящик стола и с улыбкой посмотрел на девушку. — С новым званием, товарищ юрист третьего класса. Звезды обмывать будем, когда эту лагерную свору в тайгу вернем. А это что за приданое?
Вера опустила коробочку на сукно стола, щелкнула медными защелками и откинула крышку.
На черном выцветшем бархате лежал трофейный пистолет «Вальтер ППК» вороненой стали — изящный, компактный, с аккуратными бакелитовыми щечками рукояти, на которых еще угадывался заводской вензель в Зелла-Мелис. Рядом лежали два запасных магазина и коробка патронов калибра семь шестьдесят пять с зеленой маркировкой вермахта.
— Выдали по спецраспоряжению главка, — Вера с легкой растерянностью посмотрела на вороненый металл, словно тот мог укусить. — Дронов лично расписался в накладной. Сказал: «Служба у вас теперь беспокойная, гражданка следователь, протоколами от уголовников отмахиваться не выйдет. Извольте освоить матчасть». Только… в институте мы из казенных наганов стреляли всего трижды, да и то в тире на Ленинских горах по фанерным кругам. А этот… он какой-то чужой. И спуск у него тугой.
Платонов подошел ближе, взял пистолет двумя пальцами, привычно взвесил на ладони и проверил патронник. Затвор отошел назад с сухим, шелковистым щелчком добротной немецкой механики.
— Оружие хорошее, Вера. Легкое, для женской ладони в самый раз, отдачей кисть не вывернет, как у армейского ТТ. Но пистолет в кобуре — это просто кусок железа, если пальцы боятся спускового крючка, а в голове сидит страх выстрела. Пошли-ка со мной.
— Куда? — насторожилась девушка.
— В преисподнюю, — усмехнулся опер, накидывая на плечи гражданский серый пиджак. — В стрелковый подвал. Пока Крид на коллегии в министерстве заседает, научим твой «Вальтер» разговаривать правильным советским языком.
Стрелковый тир МУРа располагался в самых глубоких сводчатых подземельях старого здания на Петровке, где до революции находились конюшни и ледники сыскной полиции.
Здесь всегда стоял промозглый, могильный холод, выстуживавший тепло сквозь толстые подошвы сапог. Вдоль длинного узкого тоннеля с кирпичными полукруглыми сводами горели тусклые электрические лампочки в защитных проволочных колпаках, бросавшие косые желтые круги на сырой утрамбованный песок пола. В воздухе тяжело и плотно висел застарелый дух сгоревшего пироксилина, оружейного щелочного масла, влажной извести и мокрой ветоши. В дальнем конце галереи, у пулеулавливателя из просмоленных шпал и толстых мешков с землей, темнели ростовые фанерные мишени с нарисованными силуэтами в фуражках и шинелях.
Платонов щелкнул выключателем на деревянном щите, подошел к стрелковому барьеру и положил перед Верой две обоймы:
— Заряжай сама. Пальцы должны привыкнуть к пружине магазина. Каждый патрон — до щелчка, до упора в заднюю стенку. Если перекосишь губки обоймы впопыхах — затвор клином встанет в самый неподходящий момент, когда на тебя с заточкой из подворотни прыгнут.
Вера опустилась на колено перед деревянным столиком. Пальцы ее, тонкие, привыкшие к перьевой ручке и архивным скоросшивателям, поначалу соскальзывали с гладких медных гильз, но девушка упрямо закусила нижнюю губу, с силой загоняя патроны под стальную пластину подавателя. Один, второй, третий… На седьмом патроне ноготь сорвался, оцарапав кожу до крови, но Шестакова даже не поморщилась — лишь загнала магазин в рукоять снизу, пока защелка не отозвалась глухим металлическим звуком.
— Теперь стойка, — Алексей встал позади нее, чуть сбоку. — Ноги на ширине плеч, левую чуть вперед, носок внутрь. Корпус не заваливай назад, словно барышня перед зеркалом. Подайся вперед, на пальцы ног, согни колени. Вся масса тела должна гасить импульс отдачи.
Вера вскинула пистолет обеими руками, уставившись правым глазом в прорезь целика. Ее плечи были напряжены так, что тонкое сукно кителя натянулось на лопатках струной, а дыхание перехватило.
— Выдыхай, — мягко скомандовал Платонов. — Не задерживай воздух в груди, сердце начнет колотиться в висках, мушка запляшет. Дыши ровно: вдох через нос, полувыдох — и плавно, подушечкой указательного пальца, тяни спуск. Не рви. Выстрел должен быть для тебя неожиданностью, как удар грома.
Грохот выстрела в замкнутом кирпичном тоннеле ударил по ушам подобно артиллерийскому разрыву.
Сухой ослепительный всполох осветил своды, гильза со звоном отскочила от кирпичной стены, а пуля с глухим треском вгрызлась в дощатый щит в двадцати пяти метрах, взметнув фонтанчик опилок у самого края фанеры, в полуметре от нарисованного силуэта.
Вера опустила ствол, часто дыша; отдача заметно дернула ее тонкие запястья, а из казенника тонкой сизой струйкой вился едкий пороховой дымок:
— Мимо… В «молоко» ушло, Платонов.
— Для первого раза — нормально, — Алексей подошел вплотную, положил широкую теплую ладонь поверх ее пальцев, сжимавших бакелитовую рукоять, и чуть опустил ее локти. — Ты зажмурилась перед самым щелчком. Ждала удара и дернула рукой вниз. Смотри не на пистолет, Вера. Смотри в центр мишени, прямо под воротник нарисованного пальто. Пистолет — это просто продолжение твоей собственной руки. Куда палец кажет — туда и свинец летит.
Он стоял так близко, что девушка чувствовала сухое тепло его груди сквозь свой китель. От Платонова пахло крепким мылом, морозным ветром и тем тонким, едва уловимым ароматом мятных леденцов, который она теперь безошибочно узнавала среди сотен кабинетных запахов Петровки. Вера на секунду замерла, ресницы ее дрогнули, но она не отстранилась — лишь глубоко, прерывисто вдохнула и снова подняла ствол.
Следующие три выстрела легли кучнее: две пули пробили фанерное плечо силуэта, а третья аккуратно вырвала кусок бумаги ровно на уровне солнечного сплетения.
— Вот это уже разговор, — Алексей одобрительно кивнул, забирая у нее разряженное оружие и ставя его на предохранитель. — Но запомни, Вера Николаевна: в реальной драке дистанции в двадцать пять шагов тебе никто не подарит. Татарин и его урки в тирах не тренируются. Они не стреляют из-за укрытий по правилам ДОСААФ. Их стихия — тесный коридор коммуналки, темная арка, лестничный пролет, где до врага полтора аршина, а в руке у него не пистолет, а лагерная пика из напильника.
Сыщик подошел к ящику со снаряжением, достал оттуда тяжелый тренировочный нож, выстроганный из твердого дубового бруска, с гладко зашлифованным закругленным лезвием, и вернулся к барьеру.
— Если уголовник идет на тебя с пером — времени взводить затвор или доставать кобуру у тебя нет. Удар ножом снизу под ребра занимает треть секунды. Если начнешь пятиться назад — споткнешься, упадешь и примешь железо в горло. Единственный шанс выжить — шагнуть навстречу.
Вера нахмурилась, отступая на полшага:
— Навстречу лезвию⁈ Это же самоубийство, Платонов!
— Шагать надо не под клинок, а в мертвую зону, — голос Алексея стал сухим, чеканным, в нем зазвучали интонации инструктора спецгрупп СМЕРШа, выбивавшего из курсантов лишние иллюзии на полигонах под Вязьмой. — Смотри на мои плечи. Не на острие — на плечо и бедро нападающего. Нож не летает сам по себе, за ним идет масса тела.
Платонов перехватил дубовый макет обратным хватом:
— А теперь представь: я — беглый зек из Печорлага. Ты зажала меня в тупике пакгауза, потребовала бросить оружие. Я делаю вид, что испугался, опускаю руки, а потом бью снизу в живот. Защищайся!
Алексей шагнул вперед — резко, пружинисто, без замаха, выбросив деревянный клинок по восходящей дуге прямо в правое подреберье девушки.
Вера испуганно вскрикнула, попыталась выставить перед собой ладони, заблокировать удар на излете, но дерево с глухим, чувствительным стуком ткнулось в шерсть ее кителя аккурат над поясным ремнем.
— Труп, — безжалостно констатировал опер, отступая на шаг. — Печень пробита, через две минуты потеря сознания от внутреннего кровоизлияния. Ты пыталась поймать лезвие руками, Вера. Так не пойдет. Руку тебе располосуют до кости, а клинок все равно дойдет до мяса. Сбивать надо не нож — сбивать надо траекторию предплечья!
Он встал напротив нее, взял ее за запястье:
— Левая рука уходит наружу, предплечьем встречает кисть бьющей руки сбоку, уводя удар мимо ребер. Одновременно твой корпус скручивается вправо, ты уходишь с линии атаки. А правой рукой… правой ты бьешь основанием ладони снизу вверх, в подбородок или в носовую кость. Вот так!
Платонов плавно, в замедленном темпе показал связку: короткий скользящий блок предплечьем, мягкий уход бедра и хлесткий, короткий тычок ладонью вперед.
— Попробуй на мне. Бей в полную силу, не бойся, я не стеклянный.
Вера глубоко вздохнула, тряхнула головой, сбрасывая оцепенение. В глазах ее вспыхнуло упрямое, злое пламя — то самое, которое не позволило ей отступить перед собственным дядей-генералом.
— Приготовились, — предупредил Платонов и снова пошел на нее с выпадом, чуть снизив скорость, но сохраняя плотность движения.
На этот раз девушка не отшатнулась.
Она резко сместила вес на левую ногу, ее рука хлестко, наотмашь ударила по предплечью Алексея, отводя дубовый брусок в сторону, а правая ладонь с неожиданной для такой хрупкой фигуры силой впечаталась сыщику прямо в ключицу. Движение вышло угловатым, резким, по инерции Вера подалась всем телом вперед, подметки ее ботиков скользнули по влажному, раскатанному песку пола, и она покачнулась, теряя равновесие.
— Держу! — среагировал Платонов.
Он выронил тренировочный нож, шагнул навстречу и успел подхватить девушку обеими руками за талию за мгновение до того, как она ударилась бы затылком о кирпичную кладку стены.
Шелковистое сукно форменного кителя зашуршало под его пальцами.
Они замерли.
Вера оказалась прижата к его груди, ее руки инстинктивно вцепились в лацканы его пиджака, удерживаясь, а лицо запрокинулось вверх. Расстояние между ними растаяло до ширины ладони.
В полумраке стрелковой галереи было слышно лишь прерывистое, частое дыхание обоих и глухой, мерный гул вентиляционной шахты где-то под потолком. Волосы Веры, пахнувшие морозным снегом и казенным туалетным мылом «Красный мак», рассыпались по его плечу, щеки девушки пылали ярким, живым румянцем, а темные, широко распахнутые глаза смотрели на Платонова снизу вверх без тени профессиональной холодности — растерянно, ошеломленно и с такой пронзительной, обнаженной нежностью, от которой у опытного опера оборвалось что-то в груди.
Пальцы Алексея на ее талии чуть дрогнули, но он не разжал объятий.
Взгляд сыщика скользнул по ее тонким, слегка приоткрытым губам, по маленькой темной родинке у левого виска. На долю секунды весь этот промозглый, жестокий пятьдесят первый год с его лагерными волками, допросами, ночными засадами и кровавыми следами на таганском снегу перестал существовать. Осталось только живое, горячее тепло ее тела в его руках, стук ее сердца, бившегося о его ребра так отчаянно и звонко, словно маленькая пойманная птица, и тишина, в которой слова были не нужны.
— Алексей… — прошептала Вера едва слышно. Губы ее дрогнули, пальцы на его лацканах судорожно сжались, не отпуская, а в зрачках плеснулась та самая первая, чистая искра, которую невозможно сымитировать или скрыть за прокурорскими параграфами.
Платонов медленно, осторожно помог ей встать на ноги, но ладони с ее плеч убрал не сразу — задержал на пару секунд, ощущая, как сквозь шерсть кителя пробегает мелкая, электрическая дрожь:
— Не ушиблась?
— Нет… — она смущенно опустила ресницы, торопливо поправляя сбившийся берет и приглаживая выбившиеся темные пряди. Голос ее чуть срывался, но в нем звенела незнакомая прежде мягкость: — Спасибо. Но… удар я отвела, правда?
— Отвела, — Алексей заставил себя улыбнуться ровной, спокойной улыбкой наставника, хотя внутри все еще звенело натянутой до предела струной. — Еще два-три занятия — и сможешь любого печорского блатаря на лопатки класть без протокола. Хватка у тебя железная, Вера Николаевна. Фамильная.
Она подняла на него глаза, и на губах ее впервые за эти тяжелые дни расцвела настоящая, чуть лукавая и теплая улыбка:
— А ты, оказывается, не только стрелять умеешь, старший лейтенант. Учитель из тебя строгий, но… надежный. С тобой не страшно. Даже в подвале.
Они уже собирались собрать рассыпанные по песку гильзы, как вдруг тяжелая кованая дверь в начале галереи с глухим грохотом распахнулась, впуская в тир клубы морозного воздуха и звонкий топот сапог.
По ступенькам кубарем скатился молодой постовой сержант из дежурной части. Лицо парня было белым, как мел, ушанка сбилась набок, а рука судорожно сжимала телефонную трубку полевого аппарата:
— Товарищ старший лейтенант! Товарищ Шестакова! Беда на Калитниках!
Платонов мгновенно подобрался, вся мягкость момента слетела с него в долю секунды, уступив место стальной пружине сыщика:
— Что стряслось, сержант? Докладывай четко!
— Полчаса назад у Калитниковского кладбища… в подвале заброшенной котельной нашли пацаненка, — задыхаясь, выпалил боец. — Газетчика вокзального, Чижа! Горло перерезано бритвой от уха до уха! А капитан Громов… Капитан на связь не вышел! Явка провалена, товарищи командиры! Шеф приказал срочно поднимать весь убойный отдел в ружье!
Холодная волна ударила Платонову в затылок.
Чиж мертв. Явка сожжена. А Костя Грач — один, без оружия, с фальшивыми документами на руках — остался в логове волков, которые уже пустили первую кровь.

Глава 29

Снег у Калитниковского кладбища не успел побелеть. Под низкими сводами полуразрушенной кирпичной водокачки, где еще с Гражданской войны стояли заброшенные чугунные баки, он был истоптан десятками тяжелых подошв и залит мерзлой копотью.
Платонов присел на корточки перед телом, придерживая полу москвички.
Мальчишка лежал на боку, поджав колени к худой груди в драном ватном пиджачке, из прорех которого клочьями торчала серная вата. Брезентовая сумка из-под «Вечерней Москвы» валялась в двух шагах, втоптанная в ледяную корку; газеты разлетелись веером, примерзнув к мокрым кирпичам. Горло Чижа было располосовано одним коротким, страшным ударом от уха до уха — кровь уже застыла плотным, темно-бордовым студнем на воротнике, а широко распахнутые остекленевшие глаза пацана смотрели в темный свод водокачки с тем безнадежным, детским удивлением, от которого у Алексея побелели костяшки сжатых кулаков.
Рядом тихо, с прерывистым вздохом опустилась на колени Вера. Девушка тронула тонкую шею мертвого связного пальцами в перчатке, отдернула руку и зажмурилась, с силой закусив губу:
— Господи… Да за что же его так? Он же ребенок совсем, Платонов… Лет четырнадцать, не больше…
— Шестнадцать ему было, — глухо, как из подвала, отозвался опер, поднимаясь на ноги. — На два года приписал, чтоб на вокзале газетами торговать позволили. Работали бритвой-опаской. Подошли сзади, пока он высматривал связного. Ни допроса, ни шума. Зарезали, как цыпленка, и бросили в сугроб.
— И забрали записку Кости? — Вера подняла глаза, полные темной тревоги.
— Если бы Костя успел передать записку, Чиж не лежал бы здесь, — Алексей обвел взглядом закопченные стены. — За мальчишкой следили. Вели от самых пригородных касс Ярославского. А Громова перехватили раньше, еще на подходе к Калитникам. Значит, явка горела с самого начала.
Из метели, оглашая окрестности кладбищенской стены надсадным скрипом тормозов, вынырнула штабная «победа».
Дверца распахнулась, и в морозный сумрак ступил Крид. Майор был в застегнутой на все пуговицы шинели, папаха нахлобучена низко, лицо застыло каменной маской. Следом из машины, тяжело отдуваясь и кутаясь в бобровый воротник казенного пальто, выбрался полковник Дронов. Замначальника МУРа брезгливо перешагнул через сугроб, скосил глаза на мертвого мальчишку и нервно дернул щекой:
— Ну вот, доигрались в конспирацию! — визгливо, срываясь на фальцет, зачастил Дронов, обращаясь к Криду. — Я же предупреждал на совещании: нельзя пускать опера без прикрытия в самое осиное гнездо! Капитан Громов пропал, связи нет третьи сутки! Где гарантия, что он жив? А если он раскололся под пытками⁈ Вы понимаете, товарищ майор, что банда Татарина теперь знает наши ориентировки и планы облав⁈
Крид медленно повернул голову. Светлые глаза начальника убойного отдела впились в лицо полковника с такой нечеловеческой, давящей силой, что Дронов запнулся на полуслове и невольно отступил на шаг, задев бампер машины:
— Громов — кавалер медали «За отвагу», полковник, — отчеканил Крид, и в голосе великана зазвенел промороженный чугун. — Он под Ржевом трое суток с перебитой ногой немецкие танки гранатами жег и рот не раскрыл. Если Костю взяли живым — он будет молчать до последнего вздоха. А вы, Дронов, вместо того чтобы хоронить боевого офицера заживо, лучше подпишите приказ о перекрытии кольцевой железной дороги.
— Никаких приказов я подписывать не стану без санкции горкома! — огрызнулся полковник, наливаясь багровой краской. — Город готовится к декабрьскому пленуму! Нам приказано не допускать паники среди населения! Никаких войсковых операций в черте столицы! Искать по линии агентуры, по вокзальным сводкам, по учетам дежурных частей! Всем оставаться на своих постах и ждать директив свыше!
Дронов круто развернулся, захлопнул за собой дверцу машины и крикнул шоферу: «На Петровку!». Автомобиль взревел мотором, взметнув фонтан серой снежной каши, и скрылся за поворотом кладбищенской ограды.
Платонов подошел к Криду вплотную. В груди опера клокотала ярость — та самая, фронтовая, когда комбат в тыловом блиндаже тянет с артподготовкой, пока разведвзвод на нейтралке захлебывается кровью под пулеметами.
— Виктор Иванович, вы же понимаете: «ждать директив» — это верная смерть для Кости. Если его взяли рецидивисты Татарина, у него нет этих суток. Лагерные волки с ментами не церемонятся. Его режут прямо сейчас, по куску вытягивая жилы.
Майор достал из кармана серебряный портсигар, щелкнул крышкой, но папиросу брать не стал. Взгляд его ушел куда-то за заснеженные кресты Калитниковского погоста:
— Официально, Платонов, я тебе приказать ничего не могу. Дронов побежал жаловаться Мальцеву, меня через полчаса вызовут на Старую площадь на ковер к секретарю по кадрам. Я связан по рукам и ногам партийной дисциплиной. Руки убойного отдела связаны.
— А мои? — негромко спросил Алексей, заглядывая майору прямо в переносицу.
Крид на секунду замер, затем медленно, с едва заметным прищуром посмотрел на старлея:
— А ты, Платонов… Ты сегодня утром подал рапорт о резком ухудшении состояния здоровья. Старое ранение плеча, постельный режим в Малом Казенном. Тебя нет на службе. Ни в сводках, ни на разводах. Если тебя с наганом в кармане прихватит комендантский патруль в воровском притоне — пеняй на себя. Я сделаю вид, что впервые слышу твою фамилию.
— Понял, товарищ майор.
— Ни черта ты не понял, старлей, — Крид сжал плечо Алексея своей тяжелой лапой так, что даже сквозь толстое сукно москвички хрустнули сухожилия. — Татарина ты по кабакам не найдешь. Он в город не сунется, пока не соберет воровскую верхушку. Но в Москве есть люди, которые знают про каждый шорох на уголовном дне. Те, кто сам боится прихода печорских волков больше, чем нашей милиции.
— Седой? — тихо спросила подошедшая Вера.
— Седой, — подтвердил Крид, отпуская руку Платонова. — Старый законник. Держит Марьину Рощу со времен нэпа. Он Татарина помнит еще сопляком с финкой. Если кто и знает, где у беглых логово — только он. Но в райотдел Седой не пойдет, за версту ментов чует. Ищи его через Соломона. И помни, Алексей: времени у тебя до первого утреннего гудка на заводах. Потом начнется резня, которую уже никакой МУР не остановит.
К полуночи Марьина Роща превратилась в глухой, враждебный лабиринт.
Здесь не было парадных сталинских высоток и асфальтированных проспектов. Вдоль кривых, заметенных сугробами переулков тянулись покосившиеся бревенчатые заборы, за которыми лаяли цепные псы, тускло чадили керосиновые коптилки в окнах деревянных бараков, а из темных прогалов между складами пахло сырым углем, перепревшим сеном и застарелым воровским страхом.
Платонов шел по Сущевскому валу, надвинув серую кепку-восьмиклинку на самый лоб. Рука в кармане грела шершавую рукоять нагана — взведенный курок давал то спокойное, волчье ощущение уверенности, без которого в здешние переулки ночью не совался даже взвод автоматчиков.
Он прочесал три шалмана: мутную чайную у Лазаревского кладбища, где собирались старые карманники-«ширмачи», полуподвальную пивную в Октябрьском тупике и бильярдную в глухом бараке артели гужевого транспорта. Везде стояла одна и та же липкая, гнетущая тишина. Урки сидели по углам, сжав челюсти, не прикасаясь к водке; глаза воров были налиты кровью и страхом. Слух о таганской бойне уже просочился на дно: город замер в ожидании лагерного реванша.
Лишь в третьем часу ночи, в сыром подвале бывшего доходного дома у Миусского рынка, старый еврей-старьевщик, трясясь от страха под дулом нагана, прошептал пересохшими губами адрес:
— Пятницкое кладбище… Старая часовня за чугунной оградой у третьих ворот. Седой ждет там. Только один иди, начальник… Если хвост приведешь — живым из Марьиной Рощи не выйдешь, там на каждом углу часовые с обрезами стоят.
Пятницкий погост встретил Платонова мертвой, призрачной тишиной.
Старые вековые вязы скрипели на морозном ветру обледенелыми ветвями, сбрасывая сухие снежные комья на гранитные плиты дореволюционных склепов. Метель над могилами крутила белые хороводы, заметая следы, а из-за покосившихся чугунных крестов тянуло запахом стылой земли и ладана.
У полуразрушенной кирпичной часовни с проваленным куполом чернели три фигуры в длинных черных пальто с поднятыми воротниками. Под полами пальто угадывались короткие стволы кавалерийских карабинов. Завидев одинокую фигуру Платонова, двое шагнули навстречу, выставив руки в карманах:
— Стой, легавый. Ствол на снег, руки за голову.
— Ствол у меня в кобуре останется, — спокойно, не сбавляя шага, бросил Платонов. Голос опера прозвучал ровно, без тени суеты. — Я пришел говорить с Седым, а не со щенками перелаиваться. А ну, позови хозяина, шелуха, пока я вам обоим уши не пообрывал.
Из тени часовни неторопливо выступил третий.
Это был невысокий, сухопарый старик лет шестидесяти в добротном драповом полупальто с каракулевым воротником и высокой бобровой папахе. Лицо его, изборожденное глубокими морщинами, казалось высеченным из желтого воска, а глаза — выцветшие, бледно-серые, с тяжелыми свинцовыми веками — смотрели на мир с той абсолютной, ледяной усталостью, какая бывает лишь у людей, проведших за решеткой сорок лет из шестидесяти. Пальцы старика, унизанные старыми синими перстнями с крестами и коронами, опирались на тяжелую трость с серебряным набалдашником в виде волчьей головы.
— Опустите волыны, дурни, — глухим, чуть дребезжащим, но властным шепотом распорядился старик. Подручные мгновенно отступили за могильные плиты. — Здравствуй, Платонов. Наслышан. Это ты в Серебряном Бору снабженцев за жабры взял? Дерзкий опер. Такие долго на белом свете не задерживаются.
— На тот свет, Седой, мы все успеем, — Алексей остановился в трех шагах, не вынимая руки из кармана. — Только ты туда вперед меня отправишься, если Татарин до рассвета доживет.
Старый вор в законе чуть заметно прищурился. На бледных губах старика мелькнула горькая, ядовитая усмешка:
— Пугаешь, старлей? Меня колчаковский трибунал в двадцатом к стенке ставил, меня в Соловках на лед голым выводили — не испугался. А ты лагерным бунтом стращаешь.
— Я не пугаю, дед, я констатирую, — Платонов сделал шаг вперед, заглядывая старику прямо в глаза. — На Таганке пятерых авторитетов зарезали, как баранов. Сегодня утром у Калитников пацана-газетчика нашли с перерезанным горлом. Татарин пришел не просто воровскую корону с тебя снять. Он пришел зачистить Москву под корень. Он считает вас всех предателями воровского закона, подстилками ментовскими. Если он поднимет лагерную шпану — через сорок восемь часов сюда войдет дивизия имени Дзержинского на танках. Перекроют заставы, блокируют Марьину Рощу, Сокольники, Таганку. Будут брать всех подряд — с наколками, без наколок, старых, малых. Погребут всю вашу воровскую малину под гусеницами, а выживших отправят на урановые рудники под конвоем без права переписки.
Седой молчал.
Ветер шевелил седые волоски, выбивавшиеся из-под его папахи. Старик опустил взгляд на серебряный набалдашник трости, сжимая его до побелевших костяшек. В глазах старого вора боролись два смертельных чувства: вековая ненависть к милицейской форме и ледяное понимание того, что офицер перед ним говорит чистую, беспощадную правду. Воровской мир старой России стоял на краю могилы, и толкнуть его туда мог один взбесившийся рецидивист из Печорлага.
— Где Громов, Седой? — тихо, с нажимом спросил Алексей. — Он у Татарина?
Старик тяжело вздохнул, выпустив в морозный воздух струю сизого пара:
— У него твой напарник, старлей. Вчера ввечеру на Каланчевке перехватили. Кто-то из бывших штрафников признал в нем петровского опера. Сабир его живьем держит. Пока держит. Хочет перед сходом на кон поставить, заставить кровью лагерную присягу подписать или кишки выпустить на глазах у братвы, чтоб другим неповадно было с легавыми знаться.
— Где они засели? Говори!
Седой поднял тяжелый, немигающий взгляд:
— А что взамен дашь, Платонов? Жизнь капитана твоего дорого стоит. Если я Сабира сдам — по воровскому закону сам сукой стану. На старости лет в предатели записаться прикажешь?
— Взамен я дам тебе тишину, — чеканно, рубя каждое слово, ответил Алексей. — Я беру Татарина и его десятку на себя. МУР не станет устраивать тотальную зачистку Марьиной Рощи. Мы не тронем твоих людей до конца зимы, закроем глаза на мелких карманников на вокзалах и дадим вам перезимовать без комендантских облав. Ты сохранишь свою масть, Седой. А город сохранит покой. Или так — или через два часа я поднимаю внутренние войска, и завтра к вечеру на твоей малине останутся одни угли. Выбирай.
Старик долго смотрел на темные силуэты кладбищенских вязов. Затем медленно, с трудом вытащил из кармана пальто клочок коричневой оберточной бумаги, на котором огрызком химического карандаша были нацарапаны две строки.
— Кунцево, — выдохнул Седой, протягивая бумагу Платонову. — За железнодорожной веткой, у поймы реки Сетунь. Старый кирпичный завод купца Шапошникова. До революции глину там месили, в войну склады артснарядов держали, а сейчас руины одни стоят. Цеха обвалились, но сушильные печи под землей целы. Там они сидят. Семь человек с карабинами и Сабир. Твой капитан в котельной привязан к чугунной трубе.
Алексей выхватил записку, пряча ее во внутренний карман москвички:
— Сколько у меня времени?
— До шести утра, — старик сжал трость и повернулся спиной к сыщику, шагая к темным воротам погоста. — В шесть часов у них сходка назначена. Сабир собирает беглых с подмосковных лагерей. Если до гудка не успеешь — найдешь своего Громова по частям на рельсах соединительной ветки. И помни наш уговор, Платонов… Воры свое слово держат. Держи и ты свое милицейское.
Старик и его тени растворились в белой метели кладбища.
Платонов остался один среди заснеженных могил. Времени оставалось меньше трех часов. До Кунцево по ночной пурге было добрых двадцать верст, а впереди лежали руины мертвого завода, где семеро лагерных волков уже точили ножи для показательной казни.
Сыщик поправил ремень нагана, надвинул кепку и быстрым, пружинистым шагом бросился сквозь сугробы к выходу на тракт. Наступал час, когда рассчитывать приходилось только на собственный свинец и верность офицерскому долгу.

До Кунцева Платонов добрался на попутном паровозе-снегоочистителе, втиснувшись в жаркую, пропахшую сырым углем и машинной гарью будку машиниста. Старый железнодорожник за две пачки «Севера» и молчаливое предъявление муровской красной книжки согласился притормозить на насыпи у разъезда Сетунь, где железнодорожная ветка делала крутую петлю над замерзшей речной поймой.
Спрыгнув с обледенелого поручня в сугроб по пояс, Алексей проводил взглядом уходящий во тьму состав, от которого в свистящую метель летели снопы багровых искр.
Ветер здесь, на западной окраине Подмосковья, гулял без преград. Свинцовые тучи висели так низко, что, казалось, цеплялись за верхушки корабельных сосен. В полукилометре впереди, за оврагом, чернели циклопические руины кирпичного завода купца Шапошникова.
Это было гиблое место: три огромные восьмигранные трубы из темного пережженного кирпича торчали в небо обломанными перстами, перекрытия сушильных цехов рухнули еще в первые бомбежки сорок первого, а на месте кольцевых печей Гофмана зияли заваленные снегом провалы. Завод давно списали с баланса Мосгорисполкома, окрестные жители обходили руины стороной из-за глубоких карстовых шурфов, в которых по весне стояла мутная грунтовая жижа. Лучшего схрона для беглой лагерной десятки придумать было нельзя.
Платонов привалился к сосновому стволу, выждал минуту, восстанавливая дыхание.
Левое плечо под москвичкой ныло монотонно, но холод действовал лучше любого новокаина, намертво замораживая нервные окончания. Опер достал наган, проверил барабан, сдвинул кепку глубже на глаза и скользнул вниз по косогору, двигаясь по-пластунски от сугроба к сугробу, прячась в мертвых складках рельефа.
Возле рухнувшей заводской проходной метель чуть стихала, разбиваясь о глухие трехметровые стены. В воздухе, помимо запаха мерзлой глины и сырого снега, Платонов уловил едва заметную струйку жилого тепла: тянуло паленым тряпьем, смолистыми дровами и тем кислым, въедливым духом лежалого лагерного ватина, который не выветривался годами.
Опер обогнул штабель растрескавшихся шлакоблоков и замер за выступом разбитого брандмауэра.
В клубах белесого пара, вырывавшегося из треснувшей отдушины полуподвала, маячил часовой.
Уголовник топтался у пролома в стене котельной, укутанный в женский пуховый платок поверх драного армейского полушубка, с трофейным кавалерийским карабином Мосина наперевес. Рукавицы часового были засунуты под мышки, он переступал с ноги на ногу, поминутно сплевывая сквозь зубы и вглядываясь в серую круговерть метели.
Ждать рассвета было нельзя: стрелки на ручных часах Платонова показывали без двадцати пять.
Алексей выждал, пока порыв ветра с протяжным воем швырнет в лицо часовому пригоршню колючей ледяной крупы, и бесшумно, перекатом через обледенелую рельсовую колею вагонетки, сократил дистанцию.
Два шага из слепой зоны за спиной.
Здоровая правая рука Платонова метнулась вперед, захлестнув горло караульного жестким предплечьем, а левая ладонь намертво запечатала ему рот через толстую шерсть платка. Уголовник захрипел, попытался вскинуть карабин, но опер уже закрутил корпус, бросив бандита лопатками на мерзлый кирпич и одновременно вдавив колено ему в диафрагму. Короткий, безжалостный удар рукоятью нагана в висок под край шапки — и тело часового обмякло в сугробе, распластавшись тряпичной куклой.
Платонов перехватил выпавший карабин, загнал патрон в патронник тяжелым движением стебля затвора и заглянул в черный зев полуподвала.
Снизу, из глубины бывшей заводской котельной, доносились глухие голоса, перемежаемые пьяным гоготом и звоном железной посуды.
Алексей осторожно, прижимаясь плечом к осклизлой кирпичной кладке, начал спускаться по полуразрушенным ступеням.
Воздух в подземелье был густым, удушливым. Посреди огромного сводчатого зала, где когда-то стояли паровые котлы Шухова, горел костер, разложенный прямо на чугунной плите вскрытого зольника. В пламени трещали просмоленные шпалы, освещая закопченные кирпичные своды багровыми пляшущими тенями. На полу валялись пустые консервные банки из-под американской тушенки, обглоданные кости, ошметки бинтов и распотрошенные вещевые мешки конвойных.
У дальней стены, прикованный толстой амбарной цепью к чугунной трубе паропровода, сидел Костя Громов.
У Платонова внутри все заледенело.
Капитан МУРа был раздет до нательного белья — нижняя серая бязевая рубаха висела на нем кровавыми лохмотьями. Лицо Грача превратилось в сплошную багровую маску: правый глаз заплыл тяжелой синей гематомой, перебитый нос снова кровоточил, а на широкой груди разведчика темнели свежие, вздувшиеся волдырями полосы — следы от раскаленного железа. Но голова капитана не была опущена. Привалившись затылком к холодному чугуну, Костя тяжело, со свистом хрипел разбитыми губами, глядя на своих мучителей с такой дикой, бессмертной ненавистью, что даже пьяные урки опасались подходить к нему без ломика.
Вокруг костра сидели шестеро.
Седьмой — рослый детина в черном флотском бушлате с оторванными пуговицами и лагерным шрамом через всю щеку — стоял над Громовым, держа в руке длинную железную кочергу, конец которой тускло светился темно-красным жаром.
— Ну что, ментовская морда, — сипло, с издевкой тянул детина, тыча кочергой в двух вершках от лица капитана. — Будешь дальше молчать или спляшешь перед честными ворами? Сабир к шести вернется с ребятами со Сретенки, велел тебя чистеньким приготовить. Хочет посмотреть, как петровские соколы сопли на кулак мотают. Подпишешь бумагу, сука, что вас Крид к нам подослал?
Громов сплюнул кровью прямо на кованый носок сапога бандита, осклабившись кривым, страшным оскалом:
— Пошел ты… на хрен… масть лагерная… Тебя… тебя на Колыме недодушили… здесь в землю закопают… Хрен вам, а не показания…
— Ах ты падаль! — рявкнул детина, занося раскаленный прут для удара в горло.
В этот миг грохнул выстрел.
Платонов стрелял из карабина Мосина с верхней площадки лестницы, навскидку, без секунды на раздумья.
Тяжелая винтовочная пуля калибра 7,62 ударила здоровяка в бушлате точно под левую лопатку. Удар был такой страшной силы, что детину швырнуло вперед, прямо в костер; раскаленные угли брызнули снопом ослепительных искр, а кочерга с металлическим звоном отлетела к ногам Громова.
— Менты! — истошно взвизгнул кто-то у костра.
Подземелье мгновенно превратилось в ревущий ад.
Платонов не стал задерживаться на ступенях — классическое правило смершевского штурма: «Выстрел — смена позиции, задержка на секунду равна пуле в лоб». Алексей перекатом ушел за массивную опору кирпичной арки за мгновение до того, как лестницу хлестнула длинная неприцельная очередь из пистолета-пулемета.
Свинцовый веер выбил фонтаны кирпичного крошева ровно на уровне его груди, обдав лицо едкой известковой пылью.
— Окружай его! К выходу не пускать! — орал хриплый голос из темноты за котлами.
Урок оставалось пятеро. Все — матерые волки, не раз ходившие на вооруженные прорывы из оцеплений. Они мгновенно рассыпались по полумраку цеха, используя чугунные станины, обвалившиеся своды и кучи мерзлого шлака. Двое начали обходить Платонова справа, через пролом в стене, двое прижали огнем по центру, а пятый лихорадочно передергивал затвор винтовки за дальним котлом.
Алексей бросил пустой карабин — перезаряжать длинную мосинку в тесноте подвала было самоубийством.
В правой руке привычно и тяжело лег штатный наган.
Опер присел на одно колено, закрыв глаза на полсекунды, чтобы восстановить зрение после вспышек, и прислушался. В гулком эхе сводов человеческий голос всегда двоится, но звук передернутого железа не обманешь: в четырех метрах справа, за наклонной двутавровой балкой, кто-то тяжело и сипло дышал, переступая по битому стеклу.
Платонов не стал высовываться под выстрел.
Он помнил геометрию заводских цехов: балка перекрытия шла под углом сорок пять градусов прямо к чугунной станине дробилки.
Сыщик вскинул наган и дважды ударил самовзводом прямо в толстую сталь двутавра.
Тяжелые свинцовые пули с визгом рикошетировали от гладкого металла, изменили траекторию и с глухим хрустом вошли в кирпичную нишу за балкой. Из темноты донесся короткий захлебывающийся вопль — один из обходивших рухнул на колени, выронив обрез охотничьего ружья и судорожно зажимая распоротое рикошетом бедро.
Вторым номером Платонов выскользнул из-за арки, поймал на мушку второго беглеца, метнувшегося к лестнице с финкой в руке, и мягко нажал спуск.
Пуля вошла бандиту в середину груди, опрокинув его навзничь на ступени.
— Сука! Он один! Дави его числом! — взревел оставшийся главарь за котлом, вскидывая трофейный пистолет ТТ.
Двое оставшихся урок рванули на Платонова одновременно с двух сторон, пытаясь взять в клещи.
Это был решающий момент: в барабане нагана оставалось три патрона. Алексей не стал пятиться. Он резко шагнул навстречу левому нападавшему, левым локтем — невзирая на дикую боль в раненом предплечье — сбил ствол направленного на него пистолета вверх, а правой рукой в упор, почти вдавив дуло нагана в ватник бандита, спустил курок.
Глухой выстрел в упор разорвал ткань, осыпав обоих искрами. Бандит обмяк, потянув опера за собой, но Платонов уже разворачивался на пятке, встречая последнего врага.
Последний — коренастый, кривоногий уголовник с перекошенной от ужаса рожей — не стал стрелять. Он попытался метнуть в лицо сыщику тяжелую сапожную швайку, но Алексей ушел корпусом влево, как учил Веру в тире, и двумя оставшимися выстрелами впечатал свинец уголовнику под подбородок.
Тело с глухим стуком шлепнулось в золу костра.
В подземелье воцарилась внезапная, оглушительная тишина.
Лишь трещали догорающие угли, шипел выбитый пулей пар из старого фланца да с потолка мерно капала вода, оттаявшая от порохового жара.
Платонов стоял посреди зала, тяжело дыша, чувствуя, как по виску стекает струйка горячего пота пополам с сажей. Левая рука повисла плетью — швы на предплечье снова лопнули, шерсть москвички промокла от липкой крови, но пальцы правой руки еще крепко сжимали пустой, дымящийся наган.
— Леха… — донесся от чугунной трубы слабый, сиплый стон. — Ты, что ли… чертяга…
Алексей бросился к Громову, опустился на колени в золу.
Достав трофейный складной нож, он перерезал пеньковую веревку, которой цепь крепилась к трубе, и бережно подхватил обмякшее тело напарника. Костя был тяжелым, как мокрый куль с песком, кожа его горела сухим лихорадочным жаром, но здоровый глаз капитана смотрел на Платонова со знакомой, шальной и упрямой усмешкой:
— Ну ты… и копуша, старлей… Я уж думал… к Ленину в мавзолей на свидание опоздаю… Чего так долго?..
— Трамваи плохо ходили, капитан, — хрипло выговорил Алексей, стягивая с мертвого часового сухой полушубок и укутывая дрожащие плечи напарника. — Сабир где?
— Ушел… — Громов с трудом сглотнул кровь, голова его бессильно мотнулась на плечо Алексея. — В четыре утра… снялся с тремя стрелками. Сказал… на Сретенку пойдет… ментовку жечь… чтоб город на уши поставить… Надо уходить, Леха… Сюда через полчаса… их подмога нагрянет…
— Уйдем, Костя. Держись за меня.
Платонов с трудом поднялся, стиснув зубы до скрежета, закинул правую руку Громова себе на шею и рывком взвалил полуживого капитана на спину.
В глазах на мгновение потемнело от боли в раненом плече, ноги подкосились под весом двух мужиков, но Алексей устоял. Шаг за шагом, цепляясь свободной рукой за обледенелые кирпичи, он потащил напарника вверх по разрушенным ступеням — прочь из этой могилы, наружу, в спасительную и беспощадную русскую метель.

Глава 30

Студеная мгла за порогом котельной встретила их диким, ревущим порывом низовой метели. После удушливого порохового чада и жара углей морозный воздух полоснул по обожженным легким сухим ледяным лезвием, выбивая дух.
Платонов пошатнулся, подволакивая ногу в глубоком замете. Костя на его спине висел тяжелой, бесформенной ношей; голова разведчика в драном полушубке безжизненно моталась на плече опера, обжигая щеку Алексея прерывистым, горячечным дыханием. Под ногами хрустел неровный наст, сквозь который сапоги то и дело проваливались в скрытые карстовые провалы и ржавую паутину заводской арматуры.
Каждый шаг давался старлею с глухим, сдавленным стоном. Левое разорванное предплечье дергало тупой, пульсирующей болью, словно в мясо по самую кость вогнали раскаленный железнодорожный костыль. Кровь сквозь пробитый рукав москвички сочилась наружу, мгновенно смерзаясь на ветру в жесткую, стеклянную корку, но разжать пальцы правой руки, удерживавшей Громова за пояс, Алексей не мог — выпусти напарника на снег, и поднять его во второй раз сил уже не хватит.
Они брели через бесконечное белое поле по направлению к Можайскому тракту.
Заводские трубы Шапошникова позади уже растворились в крутящемся снежном мареве, ориентиров не осталось вовсе, лишь далекий, едва слышный перестук колес на железнодорожной насыпи указывал сторону света. Ветер бил в лицо пригоршнями острой ледяной крупы, брови и ресницы Платонова обросли тяжелым колючим инеем. Сознание начинало мерно и монотонно сужаться до одного-единственного маятника: толчок правой ногой, выдох, подтянуть левую, не упасть, только не упасть в этот мягкий, предательский сугроб.
— Леха… брось ты меня к чертовой бабушке… — сквозь вой вьюги просипел на ухо Громов. Голос капитана был едва различим, слова путались в запекшихся губах: — Сам… сам уходи… Сюда урки на выстрелы… подтянутся… Брось, говорю, дурья твоя башка…
— Заткнись, Костя, — сквозь стиснутые до хруста зубы процедил Платонов, с трудом выдергивая ногу из очередной снежной ямы. — Я тебя… из немецкого тыла под Ковелем на горбу волок, а тут до шоссе полверсты осталось. Будешь вякать — прямо в канаву мордой суну остывать.
— Не волок ты меня под Ковелем… — хрипло, в бреду отозвался капитан, уткнувшись лбом в мокрый воротник опера. — Под Ковелем… другая рота была… Ты ж чужой, Леха… Откуда ж ты такой… взялся на мою шею…
Алексей промолчал, налегая грудью на стену ветра.
Когда силы были уже на исходе, а колени предательски задрожали, впереди сквозь белесую пелену вдруг блеснули два мутных, косых конуса желтоватого света. Следом за ними донесся надсадный, надрывный рев мощного многолитрового двигателя, перемалывающего снежную кашу на тракте.
Платонов собрал последние остатки воли, сделал три шатающихся шага вперед и вывалился из придорожного кювета прямо на обледенелое полотно шоссе.
Свет фар ударил по глазам ослепительной дугой. Тяжелый трехосный армейский «Студебекер» ленд-лизовской сборки с высоким фанерным кузовом под брезентом заюзил всеми шестью скатами, взметая веера снега; тормоза завизжали истошно, пронзительно, и массивная железная морда капота с белой пятиконечной звездой замерла в трех метрах от застывшего сыщика.
Дверца высокой кабины распахнулась, в морозный воздух вылетели клубы махорочного дыма, и на подножку спрыгнул коренастый сержант-шофер в нагольном полушубке и танковом шлеме, с монтировкой наперевес:
— Совсем ополоумели, черти полосатые⁈ Под скаты лезете, мать вашу в три перегиба! Я б вас сейчас в лепешку…
Сержант осекся на полуслове, разглядев в свете фар перекошенное, залитое пороховой копотью и кровью лицо Платонова, его окровавленный рукав и полуживого Громова, обвисшего на плечах товарища.
— Офицеры… — опешил водитель, опуская железяку. — Братцы, откуда ж вас таких вынесло?
— МУР, братишка, — Платонов с трудом разлепил замерзшие губы, предъявляя раскрытую красную книжку дрожащими пальцами. — Спецоперация в Кунцево. Человек умирает, ожоги тяжелые, кровь уходит. До Москвы дотянешь?
Шофер даже в удостоверение глядеть не стал — фронтовое братство понимало такие вещи быстрее любых уставов.
— Да какая Москва, командир, залазьте в кабину, живо! У меня «печка» шпарит на полную, саперы в Наро-Фоминске наладили! А ну, держи его под мышки, я за ноги подсоблю!
Вдвоем они втиснули стонущего Громова на широкое дерматиновое сиденье.
В кабине пахло бензином, горячим машинным маслом и жареным луком. Платонов рухнул рядом, прижимая напарника к своей груди, а сержант, рванув рычаг коробки передач, втопил педаль в пол. Тяжелый грузовик, ревя мотором, понесся сквозь метель в сторону Дорогомиловской заставы.
В ведомственный госпиталь на Петровке или в Первую градскую Платонов ехать наотрез отказался, невзирая на робкие уговоры водителя.
После предательства на Калитниковском кладбище и странных речей полковника Дронова верить казенным стенам было верхом легкомыслия. Если у Татарина имелись свои осведомители в милицейских кругах, появление изувеченного капитана в стационаре стало бы смертным приговором для обоих.
К четырем часам утра «Студебекер» притормозил в темном тупике у Покровских ворот.
Малый Казенный спал под шапками сугробов глубоким, беспробудным сном.
Дворник дядя Миша, разбуженный осторожным стуком в стекло своей каморки, лишь крякнул в бороду, увидав неподвижного Громова, но расспрашивать не стал — старый солдат Первой мировой по одному взгляду Платонова понял все без лишних слов. Старик молча помог доволочь стонущего капитана по узкой деревянной лестнице на второй этаж, внес в комнату, уложил на широкую железную койку и тут же метнулся на кухню: ставить ведра с водой на плиту да растапливать голландку березовыми полешками.
Через сорок минут в комнату, запыхавшись, вбежала Вера.
Она была в расстегнутом форменном пальто, поверх которого наспех накинула пуховый платок; щеки девушки пылали от бега по сугробам, а в руках она крепко сжимала небольшой плоский саквояж из черной кожи.
— Нашла… — выдохнула Шестакова, захлопывая за собой дверь и опускаясь на колени прямо возле койки. Пальцы ее лихорадочно расстегивали замки саквояжа: — Через знакомого военврача в госпитале Бурденко достала… Из лимита Главного военно-санитарного управления. Шесть ампул кристаллического пенициллина. Настоящий, американский, во флаконах под резиновой пробкой.
Она подняла глаза на Платонова и на миг замерла, побледнев:
— Алексей… Ты же сам весь в крови. Рука…
— Сначала Костя, — отрезал опер, присаживаясь рядом на корточки и подавая ножницы. — У него ожоги третьей степени на груди, железом пытали. Раны забиты гарью и ржавчиной, температура под сорок. Если сепсис начнется — до вечера не дотянет. Режь рубаху, Вера. Спирт вон в графине на подоконнике.
Следующие два часа превратили тихую каморку в Малом Казенном в прифронтовую операционную.
Под гудение раскаленной голландки и шипение кипящей в эмалированном тазу воды они срезали с капитана присохшие кровавые лохмотья. Вера, закусив губу до белизны, твердой рукой промывала обугленные полосы на широкой груди Громова спиртовым раствором, а Платонов держал напарника за плечи, когда тот, дергаясь от невыносимой боли, начинал метаться по простыням. Разведенный в дистиллированной воде белый порошок антибиотика вошел в вену капитана из тонкой стеклянной канюли шприца «Рекорд».
Лишь к рассвету, когда раны были обработаны стрептоцидом и затянуты тугими марлевыми бинтами, дыхание Громова выровнялось. Тяжелый, хриплый свист в груди уступил место глубокому, ровному сну.
Вера бессильно опустилась на венский стул у стола, уронив голову на скрещенные руки. Темные локоны ее растрепались, форменный китель был закапан кровью и йодом, но в осанке сквозило огромное, нечеловеческое облегчение.
— Теперь ты, Платонов, — глухо произнесла она, не поднимая головы, а затем решительно поднялась и шагнула к Алексею. — Садись к свету. И только попробуй сказать, что это пустяки. Рукав уже к ране присох, безумец.
Алексей послушно опустился на табурет.
Стягивать москвичку пришлось через зубы — шерсть намертво схватилась с запекшейся сукровицей. Вера бережно, стараясь не причинять лишней боли, отмочила ткань перекисью, сменила лопнувшие шелковые нити свежим швом, завязав аккуратные хирургические узелки, и наложила плотную давящую повязку.
Ее пальцы, прохладные и удивительно чуткие, задерживались на его плече чуть дольше, чем требовала медицинская необходимость. Когда она закончила и перевязала узел, лицо девушки оказалось в полувершке от его щеки.
— Зачем ты полез туда один, Алеша? — прошептала она, глядя ему в глаза с той горькой, любящей укоризной, от которой у него перехватило дыхание. — Ведь если бы ты остался там, в этих подвалах… Ты подумал, каково было бы мне? Нам всем на Петровке?
— Не мог я иначе, Вера, — тихо ответил Платонов, осторожно накрывая ее узкую ладонь своей широкой рукой. — Костя за меня в огонь не раздумывая шагнул бы. И за тебя тоже. Таких людей на произвол судьбы не бросают.
Она не отняла руки. Лишь прикрыла на миг глаза, прижавшись лбом к его здоровому плечу, и в тишине комнаты слышно было только, как за стеной тихо потрескивают дрова в печи да за окном шумит просыпающаяся Москва.
— Я пойду, — через несколько минут опомнилась Вера, отстраняясь и торопливо поправляя воротничок. — На Петровке развод в восемь ноль-ноль. Дронов ищет тебя с собаками, Крид держит круговую оборону в кабинете. Я скажу, что была в дежурной части на выезде по трупу Чижа. Буду прикрывать вас, сколько смогу. А ты сиди здесь. И береги его.
Она выскользнула за дверь легкой, неслышной тенью, оставив после себя едва уловимый запах ландышевого мыла и морозной свежести.
Платонов остался у постели раненого.
Усталость навалилась на него свинцовой плитой, веки слипались, но спать было нельзя. Опер пододвинул стул ближе к изголовью, положил наган на край тумбочки и прикрыл глаза, вслушиваясь в звуки за окном.
Около полудня Громов зашевелился.
Капитан тяжело, со стоном повернул перебинтованную голову к свету. Здоровый глаз разведчика приоткрылся, мутный взгляд долго блуждал по закопченному потолку с лепной розеткой, скользнул по холсту с видом заката на мольберте и наконец остановился на Платонове.
— Живой… — прохрипел Костя пересохшими, потрескавшимися губами. — Гляди-ка… не в раю. В раю таких кривых потолков не строят. Воды дай, старлей… В глотке словно кони ночевали.
Алексей приподнял голову напарника, поднес к губам эмалированную кружку со свежей водой. Капитан пил жадно, расплескивая капли на бинты, пока кружка не опустела до дна, затем с облегчением откинулся на подушку.
— Ну и потрепали меня эти волки, Леха… — Громов криво, через силу усмехнулся разбитыми губами. — Думал, всё. Приплыл капитан Громов. Они ж меня, гады, не просто били… Сабир самолично кочергой баловал. Всё выпытывал, откуда МУР про ячейку на Киевском узнал да кто ему в затылок дышит. Я молчал. Честное благородное слово, Леха, ни звука не выдавил. Только зубы сплевывал.
— Знаю, Костя. Спасибо тебе.
Капитан помолчал, разглядывая стоящий у стены мольберт, на котором золотистыми красками сиял отреставрированный московский кремлевский закат. Лицо разведчика стало неожиданно серьезным, на нем проступила глубокая, не похмельная и не горячечная трезвость.
— А я ведь знаю, Леха, — негромко, почти шепотом произнес Громов, в упор глядя на Платонова.
— Что знаешь? — насторожился Алексей.
— Про тебя знаю. Всё знаю.
Костя с трудом шевельнул забинтованной рукой, указав пальцем на картину:
— Справки навёл… Ты до Кенигсберга, старлей, кисть в руках лихо держал. А на фронте только матерные частушки на привалах орал да трофейный шнапс из фляжки глушил в три горла. И баб… баб ты других любил — горластых, сочных, из медсанбата, чтоб без всяких там стихов и романсов при луне. А стрелял… Стрелял ты лихо, да не так. Ты ж теперь бьешь навскидку, словно у тебя в глазу цейсовский прицел вмонтирован, а двигаешься… Чистый зверь. Никакой войсковой разведчик так не ходит, как ты в Кунцево по балкам скакал.
У Платонова внутри на мгновение все сжалось в тугой узел. Пальцы невольно коснулись рукояти нагана на тумбочке, но взгляд Громова оставался ясным и спокойным — в нем не было ни подозрения, ни вражды.
— Думаешь, я дурак, Платонов? — тихо продолжал капитан, кривя губы в теплой улыбке. — Ты другим стал. Будто прежнего Лёху закопали, а в его шкуру… кого-то совсем иного поселили. Мудрого. Страшного иногда. И бесконечно правильного.
Громов глубоко, с легким хрипом вздохнул:
— Только знаешь что, брат? Мне плевать, кто ты есть на самом деле. Хоть архангел с неба, хоть черт из преисподней. Тот, прежний Платонов, под Бреслау с Ваниным золото прятал и в карман норовил заглянуть. А ты… Ты ради меня одного семерых волков положил и на своем хребте пять верст по сугробам тащил, едва живой. Ты мне больше, чем родной брат теперь. И если кто на Петровке или в МГБ вякнет, что Платонов не тот за кого себя выдает — я тому глотку лично перегрызу. Понял меня?
Алексей медленно выдохнул застрявший в груди воздух, чувствуя, как от сердца отваливается огромный, давивший годами камень. Он сжал здоровую ладонь Громова:
— Понял, Костя. Спасибо тебе. За всё.
— Да ладно, сочтемся, — капитан прикрыл глаз, погружаясь в спасительную дремоту. — Ты лучше… карабин почисти. Сабир на Сретенку пошел. Он это просто так не оставит. Жди беды, Леха… Ох, жди беды…
Слова Громова оказались пророческими.
Не успели кремлевские куранты отбить три часа пополудни, как за окном, со стороны Садового кольца, послышались тревожные, надсадные гудки пожарных сирен, разрывающие морозный воздух паническим воем. В небе над старой Сретенкой, застилая серые ноябрьские тучи, тяжело и грозно поднимался густой столб черного жирного дыма.
Лагерная война перешла в открытое наступление. Воры бросили вызов советской власти прямо в сердце столицы.

Черный жирный дым над Сретенкой поднимался столбом до самого свинцового брюха туч, не рассеиваясь на ветру, а оседая на крыши окрестных переулков хлопьями липкой маслянистой копоти.
Платонов оставил Громова на попечение дяди Миши, строго-настрого наказав старому солдату запереть дубовую дверь на два оборота и ни при каких обстоятельствах не открывать ее без условного стука — три коротких, два тяжелых. В кармане москвички лежал перезаряженный наган, в левом предплечье после уколов пенициллина и свежей перевязки пульсировал тупой, но вполне терпимый жар, позволявший действовать без оглядки на боль.
До угла Сретенского бульвара и Рыбникова переулка Алексей добежал за десять минут.
Здесь уже стоял плотный, ощетинившийся штыками войсковой заслон. Здание восемнадцатого отделения милиции — двухэтажный дореволюционный особняк из красного кирпича — горело яростно, изнутри, выплевывая сквозь выбитые оконные проемы первого этажа длинные языки оранжевого пламени. Возле парадного крыльца с надсадным свистом качали воду две пожарные автоцистерны ПМЗ; брезентовые рукава, протянутые от уличных гидрантов, трескались на морозе, покрываясь ледяной коркой, а вода, хлеставшая на раскаленные стены, моментально превращалась в густые клубы удушливого белого пара.
Посреди заснеженной мостовой, прямо на расстеленной серой плащ-палатке, лежали двое.
Дежурный по отделению капитан милиции лежал навзничь, с разорванной взрывом гранаты грудью; рядом покоился молоденький сержант-связист с обугленным лицом. Нападавшие действовали по лагерной науке: сначала швырнули в распахнутую форточку дежурки две армейские бутылки с горючей смесью, а когда часовые бросились к дверям, сметая дым — ударили в упор из карабинов и забросили следом противопехотную «лимонку».
Оцепление вокруг пожарища держали уже не простые постовые.
Вдоль переулка плотной стеной стояли бойцы отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского — рослые, плечистые парни в новеньких полушубках, серых каракулевых папахах с синими донцами и с автоматическими винтовками Симонова наперевес. За их спинами мерно рокотал тяжелый трехосный бронеавтомобиль БА-64 с развернутой в сторону дворов пулеметной башенкой.
Возле штабного фургона комендатуры стоял Крид. Майор был без шапки, накинув шинель на могучие плечи, и слушал сбивчивый доклад перепуганного начальника районного отдела. Рядом с командирами, кутаясь в темно-синее форменное пальто с поднятым воротником, стояла Вера Шестакова. Лицо девушки казалось выточенным из гипса, пальцы в шерстяных перчатках сжимали полевую планшетку, а взгляд неотрывно следил за пылающими окнами второго этажа, где трещали деревянные перекрытия архива.
— Платонов! — Крид обернулся первым, безошибочно выхватив шагающего сквозь солдатскую цепь старлея. В светлых глазах великана полыхнула тяжелая, смертоносная искра. — Живой, черт… Где Громов?
— В надежном месте, товарищ майор, — негромко, но твердо ответил Алексей, подходя к группе. — Раны обработаны, антибиотик вколот, криз миновал. Жить будет наш капитан.
Вера при этих словах шумно, с прерывистым вздохом перевела дух; плечи ее опустились, а в темных глазах на мгновение мелькнула такая теплая, благодарная глубина, что Платонов невольно задержал на ней взгляд.
— Мальцев только что из Кремля вернулся, — Крид мотнул головой в сторону броневика, и голос начальника убойного отдела прогремел подобно раскату грома над затихающей улицей. — Сабир перешел черту, старлей. Поджог отделения среди бела дня, убийство караула при исполнении — это уже не бандитизм. Это открытый контрреволюционный мятеж. Дивизия Дзержинского поднята по боевой тревоге в полном составе. Сретенский, Басманный и Красносельский районы блокированы наглухо. На каждом перекрестке — посты с пулеметами, проверка документов у каждого встречного, всех без прописки гребут до выяснения.
— Куда они ушли, Виктор Иванович? — Алексей повернулся к пожарищу. — Отделение подожгли пятнадцать минут назад. Сквозь кольцо на Садовом они бы пробиться не успели, там заставы с бронетехникой встали еще в полдень.
— Сюда они пошли, — подала голос Вера, раскрывая планшетку с планом застройки квартала. — Двор проходной, через арку дома номер шесть выходит прямо в Гусятников переулок к Чистым прудам. Пожарный расчет доложил: двое в черных полупальто с узлами перемахнули через забор артели инвалидов и ушли к прудам. Один из них хромает, второй рослый, широкоплечий, в надвинутом на глаза треухе.
— Сабир и его последний стрелок, — Платонов прищурился, глядя на темные силуэты доходных домов, поднимавшихся за линией бульвара.
Шестиэтажные дореволюционные громады с тяжелыми карнизами, лепными эркерами и сложной системой чердачных переходов стояли вплотную друг к другу, образуя неприступный каменный монолит.
— Они не станут прорываться через кордоны на мостовых, — быстро произнес опер, восстанавливая в памяти топографию района. — Татарин в тридцатые годы грабил ювелирные лавки на Мясницкой. Он знает эти чердаки как свои пять пальцев. Там под кровлей единая система слуховых окон и пожарных лестниц тянется от Покровских ворот до самого Кировского проезда! Если он уйдет по верхам — растворится в коммуналках у Мясницкой, ищи свищи потом в полуторамиллионном муравейнике!
— Дзержинцы дворы перекрывают, — Крид рванул из деревянной кобуры тяжелый «Маузер», взводя курок с сухим, лязгающим щелчком. — Платонов, бери Шестакову и взвод автоматчиков, заходи с Гусятникова. Я перекрою фасад по бульвару. Живым Сабира не выпускать. Этот волк должен сдохнуть здесь.
Они рванули через сквозной ледяной проезд доходного дома страхового общества «Россия».
Снег под ногами сыщиков взлетал веерами; за ними, громыхая подкованными сапогами по мерзлому булыжнику, бежали четверо бойцов внутренних войск с автоматами ППШ наперевес.
Во дворе старого шестиэтажного дома с угловой башней было пусто и жутко. Жильцы попрятались по квартирам, задернув шторы; лишь старый дворник в брезентовом фартуке, прижавшись спиной к дровяному сараю, ошалело тыкал варежкой вверх, в сторону обледенелой пожарной лестницы:
— Тудыть они полезли, служивые! Чердачную решетку ломом свернули и на крышу подались! У одного винтовка под полой, пальнул в воздух, велел не соваться!
— Бойцы, оцепить все выходы из подъездов! — на ходу бросил Платонов сержанту оцепления. — На крышу не лезть, там чистое кровельное железо, срежут на выходе из люка! Вера, держись позади меня, ствол на боевой взвод!
Они взлетели по крутым каменным ступеням черного хода на последний этаж.
В нос ударил промозглый сквозняк: железная решетка, запиравшая выход на чердак, была вывернута с корнем, висела на одной петле, а на деревянных ступеньках трапа темнели свежие комья налипшего уличного снега и капли машинного масла.
Платонов первым выскользнул в полумрак огромного чердачного пространства.
Здесь пахло вековой пылью, сухой дранкой и птичьим пометом. Меж толстых стропильных балок гудел морозный ветер, врывавшийся сквозь распахнутое слуховое окно. На полу под окном валялся брошенный брезентовый сидор: внутри тускло поблескивали пачки патронов калибра 7,62 и две пустые винтовочные обоймы.
Алексей осторожно выглянул в проем слухового окна.
Крыша доходного дома представляла собой гигантский, покатый скат из оцинкованного железа, круто обрывавшийся вниз, в бездну заснеженного бульвара с высоты добрых тридцати метров.
Снег, засыпавший скаты с утра, был сдут сильным порывом ветра, оставив лишь тонкую, предательскую корку прозрачной наледи. В двадцати шагах впереди, у массивной кирпичной вентиляционной трубы, замерли две фигуры.
Один — коренастый подручный с трехлинейкой в руках — лихорадочно пытался сбить амбарный замок на железном люке соседнего корпуса.
Второй стоял, широко расставив ноги на скользкой жести, опираясь спиной на кирпич.
Это был Сабир Татарин.
Широкое, скуластое лицо беглого каторжника с глубокими оспенными яминами казалось высеченным из темного дуба. Из-под распахнутого черного полушубка видна была тельняшка с оторванным воротом, на жилистой шее темнела лагерная татуировка в виде оскаленной волчьей пасти, а в узких, раскосых глазах плескалось такое дикое, звериное бешенство загнанного в угол хищника, перед которым меркли любые человеческие законы. В правой руке рецидивист держал армейский пистолет ТТ, направленный прямо на выход из чердачного окна.
— Стой, падла легавая! — взревел Татарин, перекрывая вой метели.
Его хриплый, прокуренный бас сорвался на волчий визг:
— Дальше ходу нет! Ты думал, Сабира в угол загнал, мусорская морда⁈ Я на Печоре роту конвоя голыми зубами рвал, я вас всех в гробу видал в белых тапочках! Подходи, сука, поглядим, чья масть старше!
Стрелок у трубы вскинул карабин, целясь в проем окна, но Платонов не стал ждать выстрела.
Сыщик метнулся вправо, кувырком через обледенелый парапет, и в то же мгновение из-за его спины сухо и хлестко щелкнул выстрел «Вальтера».
Вера Шестакова, встав на колено на краю слухового окна, держала пистолет обеими руками точно так, как Алексей учил ее в подвале Петровки. Никакой паники, никакого страха — лишь холодный прищур и плавный спуск.
Пуля калибра 7,65 вошла подручному Татарина точно в правое плечо. Бандит вскрикнул, выронил винтовку — трехлинейка со скрежетом покатилась по кровельному железу и с глухим звоном ухнула с карниза вниз, в сугробы бульвара. Раненый зажал плечо и кулем осел в водосточный желоб.
— Назад, Вера! — крикнул Платонов, поднимаясь во весь рост на обледенелом скате.
Татарин вскинул ТТ, нажал на спуск — сухой, звонкий металлический щелчок осечки разорвал вой ветра. Патрон перекосило в патроннике от застывшей на морозе смазки.
С диким матерным рыком главарь беглых швырнул бесполезный пистолет прямо в лицо Алексею и выхватил из-за пояса длинный, хищно сверкнувший нож — кованую лагерную пику из граненого напильника с наборной рукоятью из цветного плексигласа.
— Живым не дамся, мент! С собой заберу!
Рецидивист бросился вперед, не обращая внимания на ледяную скользь под подошвами, двигаясь низко, пружинисто, выставив лезвие острием вверх по-волчьи, для вспарывающего удара в живот.
Дистанция сократилась до двух метров на самом краю покатого карниза, за которым зияла тридцатиметровая пропасть Чистопрудного бульвара.
Ветер рвал полы пальто Платонова. В голове старлея не осталось лишних мыслей — включился тот самый холодный, расчетливый инстинкт рукопашного боя, вбитый годами армейской контрразведки.
Опер не стал отступать на скользкой жести.
В момент, когда Татарин сделал решающий выпад, выбрасывая тяжелое граненое острие снизу в печень, Алексей резко сместил корпус вправо, повторяя связку, которую отрабатывал в тире. Левым предплечьем — превозмогая вспыхнувшую огнем боль в ране — он жестко сбил руку бандита с клинком наружу, а правой ладонью наотмашь, с разворота всей массы тела, впечатал основание кисти прямо в челюсть уголовника.
Хрустнула кость.
Татарин захлебнулся собственной кровью, нож выскользнул из его разжавшихся пальцев и со звоном исчез в бездне, но бандит не упал. Потеряв равновесие, главарь мертвой хваткой вцепился обеими руками в лацканы москвички Платонова, увлекая сыщика за собой на скользкий, покатый край карниза.
Они покатились по обледенелому железу в сцепке, крутясь и ломая хрупкий ледяной наст.
Карниз кончился внезапно.
Опоры под ногами не стало — лишь серое, бешено вращающееся небо, мелькнувшая на мгновение заснеженная верхушка фонарного столба и страшное, леденящее чувство невесомости.
— Алеша! — донесся сверху отчаянный, полный смертного ужаса девичий крик Веры, утонувший в свисте ветра.
Они падали не на каменную брусчатку тротуара.
Судьба, хранившая Платонова во всех его жизнях, сработала и на этот раз: аккурат под карнизом углового корпуса шли ремонтные фасадные работы треста очистки. Вдоль стены высился циклопический, в три человеческих роста снежный завал, сброшенный дворниками за трое суток метели в деревянный строительный короб для вывоза на свалку.
Удар был страшным, глухим, выбившим из легких весь воздух до последней капли.
Тонны мягкого, сыпучего снега поглотили оба тела, взметнув в воздух ослепительный белый гейзер. Падение с высоты шестого этажа в рыхлую снежную подушку спасло обоим жизни, но инерция была такова, что Платонов пробил наст до самого дощатого дна короба, на миг потеряв сознание от сокрушительного сотрясения.
Первым в себя пришел Татарин.
Рецидивист, сплевывая снег и кровь из разбитого рта, попытался выкарабкаться из завала, озираясь безумными, налитыми кровью глазами. Но едва его пальцы коснулись края деревянного борта, из снежного месива вынырнула широкая, мозолистая рука Платонова.
Алексей, задыхаясь, вслепую нащупал ворот полушубка бандита, дернул его на себя, вдавливая лопатками обратно в снег, и навалился сверху всем весом своего тела.
В правой руке опера тускло блеснула тяжелая вороненая сталь.
Трофейные немецкие наручники цейсовского образца с сухим, безжалостным щелчком храповика захлопнулись на правом запястье Татарина. Второй браслет Платонов с силой защелкнул на толстой чугунной скобе строительного короба, намертво приковав главаря к тяжелому бревенчатому основанию.
— Всё, Сабир, — прохрипел Платонов, утирая окровавленный лоб рукавом. Дыхание сыщика вырывалось белыми клубами, раненое плечо горело огнем, но в голосе звенела окончательная, непобедимая победа: — Кончилась твоя Печора. Приехали на Чистые пруды.
Татарин бессильно дернул скованной рукой. Железо впилось в кожу до кости, пальцы рецидивиста бессильно разжались, выронив комья мерзлого снега.
Взгляд главаря беглых, еще минуту назад дикий и беспощадный, потух, остекленел, наполнившись той страшной, безнадежной пустотой, которая приходит к хищнику, понявшему, что железный капкан захлопнулся навсегда:
— Ну и волк ты… старлей… Чистый зверь… Откуда ж ты… на мою шею взялся…
Со стороны бульвара уже неслись надсадные милицейские свистки, ревели моторы броневиков, трещали раскатанные пожарные шланги.
Через пролом в строительном заборе во двор с автоматами наперевес вломились дзержинцы во главе с Кридом. Майор на бегу расстегивал кобуру «Маузера», лицо великана было серым от ярости, но, увидев прикованного к бревну живого Татарина и сидящего рядом в сугробе Платонова, Крид резко затормозил, и тяжелая, победная усмешка тронула его обветренные губы.
Следом за солдатами, не разбирая дороги, путаясь в полах своего форменного пальто и роняя шапку в сугроб, в пролом вбежала Вера.
Она не смотрела на поверженного главаря, не замечала застывших автоматчиков. Девушка упала на колени прямо в мокрый снег перед Платоновым, схватила его лицо своими холодными, дрожащими ладонями, заглядывая в серые глаза с такой немой, отчаянной и счастливой нежностью, что у бывалых солдат дивизии перехватило дыхание.
— Живой… Алеша, живой… — шептала она, и по ее щекам сквозь сажу катились чистые, крупные слезы. — Господи, я думала… ты разбился…
Платонов медленно, с трудом улыбнулся, накрывая ее ледяные пальцы своей ладонью:
— Я же обещал, Вера Николаевна. Старшие лейтенанты с Чистых прудов так просто не падают. У нас служба крепкая. На века сшитая.
Крид подошел вплотную, навис надо всем двором седой гранитной скалой и тяжело опустил ладонь на плечо старлея:
— Молодец, Платонов. Замкнул кольцо. Теперь Москва может спать спокойно.
Над Чистыми прудами медленно унималась вьюга.
Сквозь разорванные края низких туч пробился первый робкий луч бледного зимнего солнца, озарив золотом заснеженные купола московских церквей, строгие фасады старых домов и лица людей, отстоявших покой великого города в самой страшной его невидимой войне.

Автоматчики комендантского взвода вытаскивали обездвиженного Татарина из строительного короба вчетвером.
Главарь беглых больше не рычал и не скалился по-волчьи — лишь судорожно хрипел разбитой грудью, волоча по мерзлому насту ноги в распоротых валенках. На чугунной скобе, к которой Платонов намертво прихватил бандита, остался висеть клочок окровавленной овчины.
Крид подошел к пленному вплотную, навис над ним тяжелой седой скалой, заслоняя тусклое зимнее солнце, и медленно, с тягучим хрустом провернул в замке цейсовских наручников латунный ключик. Освобожденную руку рецидивиста тут же заломили за спину двое дзержинцев, защелкнув на запястьях уже казенные стальные браслеты.
— В спецмашину его, — негромко, без тени торжества скомандовал майор, глядя в мутные, остекленевшие зрачки Сабира. — В Лефортово, в шестой подвальный бокс. Караул выставить круглосуточный, кормить только из казенной ложки, застегнуть на глухую «растяжку». Если эта падаль до допроса умудрится язык прикусить или об стену расшибиться — весь конвой под трибунал пойдет. Выполнять.
Солдаты поволокли обмякшего рецидивиста через заснеженный пролом забора к урчащему на холостых оборотах крытому фургону.
В этот момент со стороны Гусятникова переулка, взметая колесами фонтаны серой снежной каши, к строительной площадке подкатила длинная черная министерская машина. Из передней дверцы, путаясь в полах каракулевого пальто, торопливо выскочил полковник Дронов. Замначальника МУРа был без перчаток, лицо его лоснилось от липкого нервного пота, а в глазах метался заполошный, суетливый огонек чиновника, опоздавшего к раздаче главных пряников:
— Крид! Виктор Иванович! — еще на бегу, срываясь на визгливый фальцет, заголосил полковник. — Взяли⁈ Живьем⁈ Мне сейчас сам Мальцев по селектору звонил, на Старой площади товарищи из секретариата у телефонов сидят! Доложите обстановку! Почему не дождались подкрепления с Петровки⁈ Это же нарушение всех служебных инструкций!
Майор медленно повернулся к начальству, окинул Дронова таким ледяным, пронизывающим взглядом, что тот мгновенно запнулся, едва не поскользнувшись на обледенелой колее:
— Банда ликвидирована, товарищ полковник. Семь трупов в Кунцево, двое взяты на чердаках, главарь отправлен в следственный изолятор госбезопасности. Капитан Громов жив. Старший лейтенант Платонов выполнил боевую задачу лично.
Крид на секунду задержал взгляд на холеной физиономии зама, и в голосе великана звякнула тяжелая броневая сталь:
— А насчет инструкций… Можете прямо сейчас сесть в свой теплый «ЗИС» и настрочить на нас рапорт в комиссию партийного контроля. Только боюсь, товарищ Дронов, на Старой площади вас сегодня слушать не станут. Там больше интересуются, почему в вашем окружении до сих пор водились ротозеи, проморгавшие лагерный эшелон под Люберцами.
Дронов поперхнулся воздухом, судорожно втянул голову в бобровый воротник и торопливо отступил назад, пряча побелевшие пальцы в карманы:
— Я… я лишь забочусь о чистоте протокола, Виктор Иванович. Разумеется, героизм сотрудников будет отмечен… Я лично внесу Платонова в списки к правительственным наградам…
— Не утруждайтесь, полковник, — отрезал майор, поворачиваясь к нему широкой спиной. — Мы сами списки составим. Без писарских поправок.
Вера тем временем бережно, сантиметр за сантиметром, отряхивала снег с тяжелого сукна москвички Платонова. Ее руки в тонких шерстяных перчатках все еще мелко, предательски подрагивали, но щеки девушки уже заливал густой, яркий румянец — не столько от морозного ветра, сколько от схлынувшего смертного ужаса.
Она осторожно, боясь причинить боль, тронула забинтованное левое плечо Алексея:
— Ничего не сломал при падении? В глазах не двоится? Алеша, шесть этажей… Ты понимаешь, что вы сотворили⁈ Это же безумие, чистое безумие!
— Снег на Чистых прудах глубокий, Вера Николаевна, — чуть хрипло, но с теплой насмешливой искрой в глазах улыбнулся Платонов, разминая пальцы правой руки. Голова после удара гудела, будто внутри били в набатный колокол, а во рту стоял солоноватый привкус пыли и пороха, но кости были целы. — Дворники у нас на совесть работают, нагребли сугроб в три аршина. Считай, на пуховую перину приземлились.
— Шутник… — выдохнула девушка, и в голосе ее сквозь напускную строгость прорвалась такая пронзительная, бабья нежность, что Платонов невольно перехватил ее руку, согревая озябшие пальцы в своей широкой ладони. — Вечно ты хорохоришься. А если бы бревно снизу торчало? Что бы я… что бы отдел без тебя делал?
— Не каркай под руку, гражданка следователь, — Платонов бережно сжал ее пальцы. — Главное — Костя жив. Надо в Малый Казенный ехать, пока он там с дядей Мишей на пару всю мою заначку махорки не извели.
Крид подошел к ним, окинул обоих быстрым, понимающим взглядом из-под седых бровей и достал из кармана связку ключей от казенной «победы»:
— Держи, Платонов. Машину во дворе бросите, шоферу я отбой дал. На Петровку сегодня не ногой. Мальцеву я сам доложу, бумага от прокуратуры подождет до завтрашнего утра. Шестакова, проследи, чтоб этот герой в постель лег, а не за кисти свои хватался. Завтра в девять ноль-ноль жду обоих на разводе. С чистыми воротничками.
Через двадцать минут темно-синяя «победа» уже петляла по тихим, занесенным белой крупой переулкам Басманного района.
Москва постепенно возвращалась в свое привычное, размеренное русло. На перекрестках еще стояли усиленные патрули внутренних войск в нагольных полушубках, проверяя документы у редких грузовиков, но та гнетущая, удушливая тревога, что висела над городом с ночи, начала рассеиваться.
Двор в Малом Казенном встретил их сонной, мирной тишиной. Снег здесь был аккуратно расчищен широкими дорожками, над высокой кирпичной трубой поднимался тонкий сизый дымок с запахом березовых поленьев, а у крыльца сидел пушистый трехцветный кот, деловито умывавший лапой заснеженную морду.
Условный стук в дверь каморки — три коротких, два тяжелых.
Тяжелый кованый засов заскрежетал моментально. Створка приоткрылась на цепочку, из щели хищно блеснуло вороненое жало охотничьей двустволки шестнадцатого калибра, а следом показался седой, прокуренный ус дяди Миши. Разглядев на пороге Платонова и Веру, старый солдат с облегчением опустил ружье, истово перекрестившись свободной рукой:
— Слава те, Господи… Живые! А на Сретенке-то, на Сретенке что творилось, Алексей Григорьич! Земля гудела, сирены выли, думал — война опять началась!
— Кончилась война, дядя Миша, — Платонов перешагнул порог, придерживая Веру под локоть. — Как там наш раненый?
— Спит сокол, — зашептал старик, запирая дверь на оба оборота. — Час назад жар спал, попил брусничного взвару, что Паша наварила, да и затих. Дышит ровно, как дитя малое.
В комнате стояло густое, ласковое тепло. Старая голландка, протопленная березовыми чурками, гудела ровным баском, бросая через открытую дверцу топки теплые янтарные отсветы на дощатый крашеный пол. В воздухе пахло сушеной малиной, камфарой, топленым молоком и свежеиспеченным ржаным хлебом, каравай которого лежал на круглом столе под чистым вафельным рушником.
На широкой железной койке, укутанный до самого подбородка солдатским одеялом поверх чистой простыни, лежал капитан Громов. Лицо разведчика, еще утром серое и измученное пытками, заметно порозовело; тяжелые синяки под глазом затянулись желтизной, а дыхание было глубоким, спокойным.
Услышав скрип половиц, Грач приоткрыл здоровый глаз, скосил его на вошедших и чуть заметно осклабился потрескавшимися губами:
— Явились, соколы ясные… А я уж думал, без меня все ордена на Петровке растащат. Ну, хвастай, старлей. Взяли волка?
— Взяли, Костя, — Платонов опустился на табурет у изголовья, сбрасывая тяжелое пальто на спинку стула. — В Лефортово уехал Сабир. Лично наручники ему на лапы приладил.
Громов шумно, с наслаждением выдохнул, зажмурившись:
— Вот и ладно… Вот и славно, черт его дери. За Чижа, пацаненка безвинного, должок закрыли. А то у меня прямо в печенках свербило, пока в этой проклятой котельной к трубе привязанный висел.
Вера подошла к кровати, сняла каракулевый берет, аккуратно оправила воротник кителя и опустилась на колени рядом с постелью. Ее тонкие пальцы привычным, профессиональным движением коснулись лба разведчика, проверяя температуру, затем осторожно отогнули край простыни:
— Бинты чистые, сукровицы нет. Жар почти ушел. Завтра утром еще две ампулы пенициллина вколем, и к концу недели, капитан, будете как новенький. Только лежать смирно, никаких папирос и никаких ресторанов. Лично проконтролирую.
Костя покосился на строгую следовательницу с плутовской, задорной ухмылкой, в которой снова проглянул прежний, неугомонный армейский разведчик:
— Слушаюсь, товарищ юрист третьего класса! Под таким прокурорским надзором я хоть до китайской границы пешком дойду. Верочка, золото ты наше… Если б не ты с твоими заморскими склянками — кормить бы мне червей под Сетунью. Век не забуду.
В дверь негромко постучали, и в комнату, толкая створку бедром, боком протиснулась тетя Паша.
В руках пожилая соседка несла огромный медный поднос, на котором исходил паром пузатый фаянсовый чайник в ярких синих цветах, стояли граненые стаканы в тяжелых мельхиоровых подстаканниках с гербами и вазочка с густым, прозрачным земляничным вареньем.
— Ну-ка, расступись, воинство! — заворчала женщина, хозяйски сдвигая на край стола оперативную карту и коробочку с патронами. — Развели тут лазарет прифронтовой, натоптали сапожищами! Алешенька, садись к столу живо. Вера Николаевна, деточка, брось ты эти бинты, глянь на себя в зеркало — краше в гроб кладут, одна тень от барышни осталась! Вот, пейте чаек горячий, на травах заварен, с липовым цветом. А я картошечки с грибами чугунок принесла, в печи томилась с полудня.
В каморке воцарился тот редкий, драгоценный уют, который в послевоенной столице ценился дороже любых сокровищ.
Они сидели вокруг круглого стола под мягким желтым кругом настольной лампы с зеленым коническим абажуром. Чай звенел в стаканах, пар пах сухим сеном и лесной ягодой, а горячая картошка с сушеными белыми грибами таяла во рту, возвращая телу утраченные за трое суток силы.
Громов, полусидя на подушках, с аппетитом уплетал мягкий ржаной мякиш, запивая его сладким кипятком, и сыпал прибаутками, заставляя уставшую Веру то и дело прикрывать рот ладонью от искреннего, звенящего смеха.
— … И тут наш старлей на крышу выскакивает, — заливал Костя, поглядывая на Платонова здоровым глазом. — Ветер свистит, метель крутит, а он кепку надвинул и говорит Сабиру: «Гражданин рецидивист, ваше купе в Лефортово подано, извольте занять место согласно купленному билету!» Тот с ножом — а Леха его за шкирку и в сугроб с шестого этажа! Чистый цирк на Цветном бульваре!
— Врешь ты все, Громов, — посмеивался Алексей, очищая вторую картофелину. — Тебя там и близко не было.
— А сердце вещун, старлей! — парировал капитан. — Я каждую твою пулю нутром чуял, пока здесь на койке ворочался!
Когда стрелки на старых ходиках перевалили за девять вечера, Громов, утомленный разговорами и сытной едой, снова задремал, тихо посапывая в подушку. Тетя Паша унесла пустой поднос, пожелав всем спокойной ночи и наказав «не засиживаться при свете, а то керосину на вас не напасешься».
В комнате наступила глубокая, бархатная тишина.
Лишь в голландке потрескивали догорающие угли, бросая на беленые стены причудливые алые тени. За окном крупными, ленивыми хлопьями падал свежий ночной снег, укрывая крыши Малого Казенного толстым ватным одеялом.
Вера стояла у подоконника, прислонившись лбом к прохладному стеклу, и смотрела на улицу.
Платонов подошел неслышно, встал рядом, глядя на ее тонкий, задумчивый профиль. В полумраке комнаты глаза девушки казались совсем темными, глубокими, как лесная вода.
— О чем думаешь, Вера? — тихо спросил Алексей.
Она не повернула головы, лишь чуть заметно повела плечом:
— О том, как хрупко все устроено, Алеша. Еще утром казалось — город горит, воры хозяйничают на улицах, Костя погибает в каком-то забытом богом подвале… А сейчас вот сидим здесь. Печка топится, чайник остывает, снег падает. Будто не было ни выстрелов, ни крови.
Она медленно повернулась к нему, подняв глаза:
— Страшно подумать, сколько жизней висит на волоске каждый день. И держится этот мир только на том, что несколько человек не боятся шагнуть в темноту.
— На том и стоим, Вера, — Платонов осторожно, кончиками пальцев коснулся ее щеки, убирая выбившуюся темную прядь за ухо. Кожа девушки была прохладной, шелковистой.
Вера не отстранилась. Напротив — она замерла, задержав дыхание, а затем несмело, доверчиво прижалась щекой к его теплой ладони.
В этом простом, бессловесном движении было столько выстраданной правды, столько пережитой вместе боли и чистой, светлой надежды, что никакие параграфы законов и воинские уставы больше не имели значения.
— Обещай мне кое-что, Алексей, — прошептала она, глядя ему прямо в душу своими темными, ясными глазами.
— Что, Верочка?
— Обещай, что в следующий раз, когда над городом снова сгустятся тучи… ты не пойдешь на этот карниз один.
Платонов улыбнулся — мягко, тепло, притягивая ее к себе за плечи:
— Обещаю, гражданка следователь. Теперь только вместе. На все калибры.
Она тихо вздохнула, уткнувшись лицом в воротник его свитера, и за окном над спящей, отстоявшей свой покой Москвой медленно зажигались первые холодные декабрьские звезды, освещая путь в новую, еще не написанную главу их общей жизни.

Глава 31

Актовый зал главного управления на Петровке к семи вечера гудел, как встревоженный улей. Тяжелые портьеры из темно-вишневого бархата наглухо отсекали морозный сквозняк с площади, а из-под лепных карнизов лился мягкий, торжественный свет хрустальных люстр. В воздухе стояла та особая смесь запахов, которая бывает только на больших милицейских праздниках: терпкий дух трубочного табака «Золотое руно», едкий парикмахерский «Шипр», мокрая шерсть парадных мундиров и сладковатый аромат свежего сургуча от наградных коробок.
На возвышении у красного знамени с золотой бахромой духовой оркестр комендантского полка как раз закончил торжественный марш, с сухим щелчком опустив начищенные медные трубы на колени.
Генерал-комиссар Мальцев, плотный, широкоплечий, в парадном кителе со стоячим воротником и золотым генеральским шитьем, лично зачитывал указ Президиума Верховного Совета. Голос начальника главка звучал густо, веско, раскатываясь под лепным потолком без всяких микрофонов:
— … За проявленную отвагу, личное мужество и самоотверженность при ликвидации особо опасной вооруженной банды в черте города Москвы… наградить орденом Красной Звезды капитана милиции Громова Константина Сергеевича!
Костя, стоявший в шеренге награждаемых чуть правее Платонова, подобрался, словно пружина. Под парадным шерстяным мундиром у капитана все еще белели тугие слои бинтов, прикрывавшие ожоги от лагерного железа, а при резких движениях ребра глухо ныли, напоминая о заводской котельной. Но шагнул Грач к трибуне безупречно — чеканно впечатывая хромовый каблук в натертый до зеркального глянца паркет, лихо вскинув подбородок с багровым рубцом на переносице.
— Служу Советскому Союзу! — рявкнул капитан так, что звякнули подвески на люстрах, и на широкой груди разведчика рядом с медалью «За отвагу» вспыхнула рубиновая эмаль лучей Красной Звезды.
Мальцев сдержанно, по-отцовски усмехнулся в прокуренные седые усы, крепко стиснул ладонь капитана и взял из бархатного гнезда вторую алую коробочку:
— Старший лейтенант Платонов Алексей Григорьевич! Шаг вперед.
Алексей шагнул к командиру, чувствуя, как под новым, с иголочки сшитым кителем приятно и плотно сидит накрахмаленный белый подворотничок. Левая рука, туго затянутая свежей шелковой повязкой, покоилась вдоль бедра; плечо уже почти не дергало, но после полета с карниза на Чистых прудах мышцы спины все еще отзывались тяжелой ломотой.
Генерал приколол тяжелый серебряный орден с фигурой красноармейца со штыком на левую сторону груди опера, оправил сукно широкой мозолистой рукой и тихо, одними губами, так, чтобы не слышали сидевшие в президиуме чины, произнес:
— Молодец, Платонов. За Чистые пруды тебе отдельное спасибо от всего управления. Доложили мне, как ты Сабира на карнизе вязал. Держи марку, старлей. МУР тобой гордится.
Алексей четко козырнул, развернулся через левое плечо и поймал в первом ряду тяжелый, ревнивый взгляд полковника Дронова. Замначальника управления хлопал в ладоши вяло, с кислой миной человека, у которого перед носом захлопнули дверь распределителя с дефицитом. Чуть поодаль, привалившись плечом к белой гранитной колонне, возвышалась седая громада Крида. Майор был в парадном темно-синем кителе с золотой звездой Героя на груди; великан держал руки в карманах брюк и смотрел на своих оперов с той спокойной, чуть насмешливой уверенностью старого хозяина тайги, которому не нужны чужие рукоплескания.
Когда официальная часть кончилась и оркестр грянул бравурный вальс, двери в соседнюю залу распахнулись.
Там уже ломились столы, накрытые силами ведомственной столовой: хрустальные графины с прозрачной водкой Особого московского завода, пирамиды бутербродов с севрюжиной и балтийскими шпротами на поджаренном ржаном хлебе, моченые антоновские яблоки и тонко нарезанная тамбовская ветчина. Вокруг столов мгновенно закружилась веселая, хмельная суета. Офицеры чокались тяжелыми гранеными лафитниками, звенели ордена, гремел бас Грача, который уже успел опрокинуть стопку за здоровье хирургов и теперь в красках расписывал молоденьким лейтенантшам из секретариата, как они с Платоновым «вдвоем накрыли дивизию печорских урок».
Платонов отошел к высокому арочному окну, выходившему во внутренний двор. Внизу падали редкие, тяжелые хлопья снега, ложась на темные крыши оперативных фургонов. Алексей достал из кармана жестяную коробочку, выкатил на ладонь круглый мятный леденец и бросил в рот. Привычный холодок перебил въедливый запах папиросного дыма, пробивавшегося из курилки.
— Неужели даже в такой вечер казенную водку променяете на ментол, товарищ орденоносец? — раздался за спиной тихий, насмешливый и удивительно чистый женский голос.
Алексей обернулся — и слова застряли у него в горле.
Перед ним стояла Вера. Но это была совсем не та строгая, застегнутая на все пуговицы следовательница прокуратуры в форменном суконном кителе и тяжелых скрипучих ботиках, которую он привык видеть на пепелищах и в сырых подвалах.
На девушке было гражданское шелковое платье глубокого изумрудного оттенка с глухим воротником-стойкой и короткими рукавами-фонариками, мягко облегавшее тонкую талию и спускавшееся широкими струящимися складками чуть ниже колен. Ткань при каждом движении переливалась матовым, благородным блеском, оттеняя белизну ее открытых ключиц и нежный румянец на скулах. Темные густые волосы, обычно убранные под форменный каракулевый берет, были уложены мягкими волнами на плечи, а в маленьких мочках ушей тускло поблескивали старинные серебряные сережки с крошечными каплями уральского малахита. На ногах красовались изящные черные туфельки-лодочки на невысоком каблучке, делавшие ее походку невесомой, летящей.
Платонов замер, не отрывая взгляда от ее лица. В его памяти из далекого будущего всплывали сотни глянцевых женских образов, но ни один из них не мог сравниться с этой тихой, неброской, подлинной породистой красотой русской женщины, скинувшей наконец броню военной поры.
— Вера… — невольно вырвалось у Алексея, и он почувствовал, как щеки обдало непривычным жаром. — Ты… вы… Господи, я тебя даже не узнал сначала.
Вера чуть смущенно прикусила нижнюю губу, пальцы ее легко коснулись складок шелка на бедре, но в темных глазах вспыхнул озорной, победный огонек:
— Что, старший лейтенант, язык проглотил? Думал, следователи юстиции даже спят с уголовным кодексом под подушкой и в шерстяных галифе? Мама из сундука достала… Это ее довоенное, ленинградское. Пришлось, правда, в талии на два пальца ушить, да подол немного опустить по новой моде. Ну как? Не позорю Московский уголовный розыск?
— Какое там позоришь… — Алексей медленно перевел дух, искренне улыбнувшись и протягивая ей раскрытую ладонь. — Если бы ты в таком виде на Чистые пруды пришла, Сабир бы сам из окна ласточкой вниз сиганул, без всякой драки на карнизе. Красавица, Верочка. Честное слово, глаз не отвести.
Девушка зарделась, опустив темные ресницы, но руку в тонкой шелковой перчатке в его широкую ладонь вложила — доверчиво и легко.
В этот момент сквозь толпу гостей, расталкивая плечами молодых оперов и сияя багровым носом, к ним протиснулся Грач. В одной руке капитан держал два бокала с шипучим «Советским шампанским», а в другой — граненый стакан с водкой.
— Опаньки! — Громов застыл на месте, разинув рот так, что чуть не уронил стакан. — Мать честная, царица Тамара собственной персоной! Верочка Николаевна, да вас же в таком наряде не то что в суд — вас на обложку журнала «Огонек» прямо сейчас тискать надо! Леха, ты чего стоишь, как бревно на перекате? Хватай даму, веди танцевать, пока комсомольцы из шестого отдела все мазурки не разобрали!
— Обойдемся без мазурок, Костя, — засмеялась Вера, принимая из его рук тонкий бокал с золотистыми искрами вина. — Нам с Алексеем за последние трое суток акробатики хватило. Как ребра твои, капитан? Не стреляют?
— Да какие там ребра! — лихо отмахнулся Громов, чокаясь со всеми разом. — После ваших с Платоновым уколов я хоть сейчас готов на перекладине солнце крутить! Давайте, соколы, за победу! Чтоб этой лагерной нечисти в нашей Москве вовек больше не объявлялось!
Они выпили. Вино обожгло горло прохладной кисловатой сладостью.
Грача тут же уволокли к столу начальники райотделов — требовали подробностей кунцевского боя, — а Алексей с Верой не сговариваясь шагнули в полутемный боковой альков, скрытый за тяжелой бархатной шторой.
Здесь, вдали от звона посуды и громких тостов, стояла гулкая, уютная тишина. За высоким стрельчатым стеклом мерцали редкие желтые огоньки Петровских линий, сквозь морозный узор пробивался холодный свет полной луны.
Вера привалилась плечом к прохладному стеклу, глядя на город:
— Знаешь, Алеша… Когда дядя уходил со своего поста, он мне сказал напоследок: «Ты дура, Вера. Романтикой сыта не будешь, система таких энтузиастов перемалывает за три года». А я сегодня смотрела на тебя, когда комиссар орден прикалывал… и думала: прав был мой отец. Не система решает. Люди решают. Пока есть такие, как ты, как Крид, как Костя — этот город не сгниет.
Она повернулась к нему. В полумраке алькова ее глаза казались бездонными, а изумрудный шелк платья мягко шуршал при каждом вздохе.
Платонов подошел ближе, чувствуя исходящее от нее тонкое тепло и едва уловимый аромат ландышей. Рука его сама собой поднялась, пальцы бережно коснулись ее обнаженного плеча. Кожа девушки под его мозолистой ладонью чуть вздрогнула, покрывшись легкими мурашками, но Вера не отстранилась — лишь подалась навстречу, прижавшись щекой к золоченой звездочке его нового ордена.
— Мы не дадим ему сгнить, Верочка, — негромко, но твердо произнес Алексей, глядя в морозную ночь за стеклом. — Чего бы нам это ни стоило. На все калибры.
Она подняла лицо, их взгляды встретились в тишине полутемного зала, и в этой короткой, драгоценной паузе между прошедшей кровью и грядущими бурями не было места ни страху, ни сомнениям. Москва праздновала свою победу, звенели бокалы за стеной, а впереди их ждала новая зима, новые испытания и хрупкий, выстраданный мир, который они поклялись беречь до последнего дыхания.

Морозный декабрьский вечер на Театральной площади звенел от скрипа сотен валенок, шуршания тяжелых автомобильных шин и тихого, волнующего гула столичной публики.
Перед монументальным восьмиколонным портиком Большого театра, увенчанным медной квадригой Аполлона, выстроилась длинная вереница черных правительственных «ЗИС-110», серых генеральских «побед» и редких длиннобазных посольских лимузинов с флажками на крыльях. Из машин неторопливо выходили важные сановники в каракулевых папахах, дамы в соболиных манто и иностранные дипломаты в строгих фетровых шляпах, с достоинством поднимавшиеся по широким гранитным ступеням навстречу ярко освещенным стеклянным дверям.
Платонов шел среди этого людского водоворота в своем строгом гражданском пальто из серого бобрика, высоко подняв воротник против сухого ветра. В руках сыщик бережно, стараясь не помять и уберечь от стужи под полой тяжелого драпа, держал высокий бумажный конус из плотной серой оберточной бумаги, перевязанный тонким шпагатом.
Внутри свертка таилось настоящее рукотворное чудо посреди столичных сугробов — ветки свежей белой сирени.
Достать их в декабре помог случай: отец Веры, Николай Петрович, посодействовал через старого университетского агронома в оранжереях на Воробьевых горах. Там, в стеклянных тропиках посреди сибирских холодов, ботаники ставили зимние опыты по искусственной выгонке кустарников к первомайским праздникам. Когда Платонов приоткрыл краешек бумаги, в лицо ударил такой густой, щемящий аромат весенней грозы, нагретой солнцем листвы и белых лепестков, что у стоявшего у входа билетера дрогнули седые брови.
Внутри театра царила ослепительная, почти сказочная роскошь.
Огромный зрительный зал на две тысячи мест мерцал золотом ярусов, глубоким малиновым бархатом лож и чистым серебряным сиянием хрусталя колоссальной люстры, плавно набиравшей накал под расписным плафоном. В воздухе стояла та непередаваемая театральная атмосфера, где запах дорогой французской пудры и нафталина смешивался с ароматом свежего типографского клея от шелковых программок, полированного дерева и смолы, которой балерины натирали подошвы атласных туфель перед выходом на подмостки.
Место Платонова оказалось в четвертом ряду партера — билет с красной тисненой печатью дирекции передали накануне из театрального комитета в благодарность «за спасение чести советского искусства».
Вокруг шумели разговоры: партийные функционеры переговаривались о сталинских премиях, седые профессора Московской консерватории спорили о трактовке адажио, а молодые летчики-испытатели в парадных кителях с золотыми погонами застенчиво поправляли галстуки, оглядывая сияющие ложи бенуара.
Оркестр в яме закончил сухую перекличку скрипок и фаготов. Свет под потолком стал медленно, плавно угасать, бархатное золото зала растворилось в благоговейном полумраке, и над замершим залом раздались первые, щемящие и тревожные звуки гобоя, выводящего бессмертную лебединую тему Чайковского.
Тяжелый парчовый занавес с вытканными советскими гербами поплыл в стороны, открывая зачарованную гладь ночного озера под холодными декоративными лучами лунного света.
Когда на сцену легко, словно сорванный ветром серебряный лист, выпорхнула Майя Лаврова, зал сдержанно ахнул.
Платонов подался вперед, вцепившись пальцами в полированные подлокотники бархатного кресла. Сердце старлея пропустило глухой, тяжелый удар.
В этой невесомой, ослепительно прекрасной королеве лебедей не осталось ни следа от той измученной, полуживой девочки, которую он на руках выносил из кафельного подвала в Снегирях. Белая пачка дрожала мелкой серебряной росой, шелковые ленты пуантов туго оплетали тонкие щиколотки, а на бледном, сосредоточенном лице с точеным греческим профилем сияли огромные, бездонные глаза, в которых жила чистая, неземная трагедия Одетты.
Музыка нарастала, увлекая зал в вихрь печали и надежды.
Майя танцевала так, словно каждый взмах ее рук был не заученным движением классической школы, а отчаянным гимном самой жизни, вырванной из когтей смерти. В ее арабесках не чувствовалось ни капли слабости; раненая левая рука, еще недавно бессильно висевшая вдоль простыней Первой градской, теперь взлетала вверх с такой лебединой, хрупкой и одновременно несокрушимой грацией, что у Алексея перехватило дыхание.
Она помнила обещание, данное сыщику в ночном Нескучном саду под звездами: не быть наполовину живой. Она горела на сцене целиком, отдавая зрителям всю силу своей выстраданной души.
А когда в третьем акте вспыхнула зловещая медь труб и Майя вылетела на сцену в черной, расшитой черным стеклярусом пачке Одиллии, партер замер в едином порыве. Ее фуэте были безупречны: тридцать два вихревых оборота на кончике одного пуанта, выполненные с той дьявольской, сверкающей точностью и горделивым торжеством, от которых седые балетоманы в первом ряду вскочили со своих мест, позабыв об этикете.
Финальные аккорды трагедии растворились под сводами зала в звенящей, секундной тишине.
А затем Большой театр взорвался.
Это не были дежурные аплодисменты вежливой публики — стены старого здания дрогнули от такого сокрушительного, ревущего шквала восторга, какого не слышали со времен парада сорок пятого года. Зал поднялся на ноги единой стеной, крики «Браво, Лаврова!» заглушали оркестр, ложи ярусов дрожали от рукоплесканий, а на край сцены полетели первые букеты пунцовых роз и тепличных гвоздик от министерских представителей.
Майя стояла у самой рампы, тяжело дыша, прижав тонкие ладони к груди. Она кланялась глубоко, искренне, с тем светлым, неподдельным смущением истинного таланта, перед которым меркнут любые награды. Слезы счастья блестели на ее щеках, отражая слепящий свет софитов, а темные глаза жадно, напряженно скользили по лицам первых рядов партера.
Платонов поднялся из своего кресла.
Опер не стал толкаться среди толпы чиновников у парадного прохода. Он подошел к самому левому краю оркестровой ямы, где бархатный барьер отделял музыкантов от деревянного настила сцены, и осторожно снял плотную серую обертку.
В полумраке театральной рампы вспыхнул ослепительно белый, покрытый капельками талой воды сноп свежей сирени.
Майя заметила это движение мгновенно. Ее взгляд замер на серых глазах старлея, на его спокойном, чуть усталом лице, тронутом едва заметной, теплой улыбкой. Губы девушки дрогнули, она сделала два быстрых, легких шага к самому краю подмостков, опустилась на одно колено и протянула тонкие руки навстречу прохладным весенним ветвям.
Когда ее пальцы коснулись стеблей, аромат сирени на секунду заглушил тяжелый театральный нафталин.
Майя уткнулась лицом в белые лепестки, подняла на Алексея сияющие, полные невыразимой благодарности глаза и тихо, одними губами, сквозь несмолкаемый грохот аплодисментов произнесла:
— Вы пришли… Спасибо вам, Алеша.
Сыщик лишь слегка склонил голову, приложив руку к сердцу, и отступил в полумрак кулис, растворяясь среди восторженной толпы рукоплещущей столицы.

Глава 32

За кулисами Большого театра пахло совсем иначе, чем в парадном партере. Сюда не долетал сладковатый дух французской пудры из министерских лож; здесь пахло истолченной в порошок канифолью, сыроватым холстом тяжелых декораций, маслянистым театральным гримом, крепким чаем и старым полированным дубом балетных станков.
В узких сводчатых коридорах, помнивших еще шаляпинские шаги, царила деловая, на первый взгляд хаотичная суета. Мимо Платонова, едва не задевая его полы пальто, пролетали костюмерши с охапками парчи и тюля, рабочие сцены с грохотом перекатывали фанерные щиты с нарисованными лебедиными заводями, а скрипачи в расстегнутых фраках торопливо курили в форточку у черного выхода, стряхивая пепел в жестяные банки из-под монпансье.
Алексея перехватила пожилая женщина в строгом черном платье с приколотыми к груди портновскими булавками. Окинув серый бобрик сыщика быстрым, наметанным взглядом, она молча кивнула в сторону бокового коридора:
— Вы к Лавровой? Проходите в малый артистический буфет, молодой человек. Она там, от дирекции и поклонников спряталась. Только не засиживайтесь, девочке еще грим смывать и ноги бинтовать.
Малый буфет для солистов труппы оказался крошечной комнатой с низким лепным сводом и тяжелым круглым столом под зеленой суконной скатертью. На белом мраморном подоконнике среди пустых чайных чашек и раскрытых партитур в высоком хрустальном кувшине с водой стоял его сноп белой сирени. Веточки расправились в тепле, и комната была наполнена их чистым, чуть терпким весенним духом.
Майя сидела в глубоком кожаном кресле у остывающего самовара. Поверх сценической белой пачки Одетты была накинута толстая пуховая шаль крупной вязки, укутывавшая узкие плечи до самого подбородка. На ногах вместо шелковых пуантов уже были надеты мягкие войлочные туфли, а на коленях лежали эластичные шерстяные повязки для согревания связок. Грим она смыть еще не успела: густые стрелки у глаз делали ее взгляд огромным, мерцающим в полумраке, но щеки горели живым, неподдельным жаром победителя.
Увидев на пороге Платонова, балерина шевельнулась, собираясь подняться, но Алексей предостерегающе поднял ладонь:
— Сидите, Майя Алексеевна. Никаких поклонов, вам сегодня кланялась вся Москва.
Она с облегчением откинулась на спинку кресла и улыбнулась — устало, светло и так обезоруживающе просто, как улыбаются только близким людям, с которыми не нужно держать осанку примы:
— Ноги гудят так, будто я пешком отсюда до Серпухова добежала. Садитесь к столу, Алеша. Там в графине вишневая наливка, буфетчик дядя Семен специально для солистов держит. Нальете нам по капле? В горле пересохло, а чайник остыл еще в начале четвертого действия.
Платонов скинул пальто на свободный стул, подошел к буфетной стойке и наполнил два тонких хрустальных лафитника густой, рубиновой ягодой.
Один он бережно подал девушке, второй оставил перед собой. Майя сделала крошечный глоток, прикрыла глаза, наслаждаясь теплом, и повернула лицо к подоконнику, где белели влажные лепестки сирени:
— За цветы… отдельное вам спасибо. Все принесли казенные розы из цековского гаража, а вы принесли майский воздух. Я когда их увидела у рампы… у меня внутри всё перевернулось. Подумала: значит, не приснился мне тот ноябрьский Нескучный сад. Не приснились ваши стихи под ротондой.
— Разве такие ночи могут присниться? — Алексей улыбнулся краешком губ, вертя натертую ножку рюмки в пальцах. — Вы сегодня творили чудеса, Майя. Я в партере сидел рядом с седыми академиками — они дышать боялись на ваших тридцати двух фуэте. Будто не балет смотрели, а полет ласточки над пропастью.
— Это вы меня на сцену вернули, Платонов, — голос балерины стал тише, в нем зазвучали глубокие, сдержанные ноты. Она посмотрела на свои тонкие пальцы с чуть подрагивающими сухожилиями. — Если бы не вы… если бы вы не пришли в ту снегиревскую тьму, не вытащили меня на свет и не заставили поверить, что человек сильнее любого мясника… я бы сейчас либо в сырой земле лежала, либо по углам от шорохов вздрагивала. Каждый мой шаг сегодня, каждый взмах руки — это вам поклон. За жизнь мою.
Алексей покачал головой, мягко, но твердо отводя ее слова:
— Вы сами себя вернули. Я лишь дверь в подвал вышиб, а поднимались по лестнице вы своими ногами. У вас стальной характер, Майя. Другая бы сломалась и в провинцию сбежала, а вы вышли и доказали, что искусство сильнее подлости.
Они замолчали.
В буфете тикали старинные настенные часы в ореховом корпусе, отмеряя секунды размеренным деревянным стуком. За стеной приглушенно доносились голоса оркестрантов, складывавших виолончели в бархатные футляры, и шуршание щеток полотеров в пустеющем партере.
И в этой тишине, висевшей между ними, без лишних слов проступила та самая простая и неумолимая правда, которую оба чувствовали с первой минуты этой встречи.
Они принадлежали совершенно разным мирам.
Ее мир был здесь: волшебный, парящий под золотыми плафонами, сотканный из партитур Чайковского, шороха шелка, рукоплесканий партера и строгой, почти монастырской дисциплины у балетного станка. Мир возвышенный, хрупкий, требующий служения без остатка.
А мир Платонова оставался за тяжелыми гранитными стенами театра. Это был мир промозглых тупиков Басманного района, мерзлых сугробов Чистых прудов, автоматных гильз на снегу, пьяной лагерной ненависти и бесконечной, изматывающей службы на Петровке, где завтрашний день никогда не гарантирован. И в том, его настоящем мире уже была женщина — Вера Шестакова, которая вместе с ним делила пороховой дым засад, мерзла в подвалах и грела его раненую руку в тишине коммуналки.
Майя подняла глаза, посмотрела на Платонова долгим, понимающим взглядом взрослой, мудрой женщины, прошедшей через край бездны, и слабо, чуть грустно улыбнулась:
— Вы ведь больше не придете за кулисы, правда, Алеша?
Алексей не стал юлить и прятать глаза за дежурными вежливыми фразами. Он ответил прямо, как привык отвечать на фронте и на допросах:
— Не приду, Майя. В зрительный зал — приду непременно, из последнего ряда буду смотреть и радоваться за ваш успех. А сюда… здесь вам нужны другие люди. Те, кто живет музыкой, а не сводками происшествий. Мое место на мостовой, в грязи. Там работы еще на сто лет вперед припасено.
Балерина медленно кивнула, накрыв своей тонкой, холодной ладонью его широкую, обожженную порохом руку:
— Я знала. Еще в саду поняла, когда вы стихи читали. Вы особенный человек, Платонов. Вы как страж у ворот: стоите на ветру, чтобы в наш дом не ворвались волки. У вас там… есть кто-то, кто ждет со службы?
— Есть, — негромко отозвался Алексей, и перед внутренним взором мгновенно возникли темные, строгие и бесконечно преданные глаза Веры в полумраке каморки на Казенном. — Следователь прокуратуры. Мы с ней в одной упряжке.
— Берегите ее, — Майя сжала его пальцы чуть крепче, и в ее глазах блеснула чистая, кристальная теплота без тени женской обиды или ревности. — И себя берегите. Обещайте, что не дадите этим волкам сожрать ваше сердце. Вы удивительный. Настоящий. Я буду помнить вас всю жизнь, до последнего спектакля.
— Обещаю, Майя, — Платонов поднялся, аккуратно поднес ее руку к губам, коснувшись шершавыми губами тонких пальцев. — Танцуйте. Пока вы танцуете — этот город остается живым.
Он надел пальто, тихо притворил за собой тяжелую дубовую дверь буфета и пошел по длинному гулкому коридору к служебному выходу.
В кувшине на подоконнике оставалась цвести белая сирень, а впереди сыщика ждала студеная московская ночь, звон колоколов на Спасской башне и новые, куда более грозные тучи, уже начавшие сгущаться над головами тех, кто был ему дорог.

Весна пятьдесят второго года пробиралась в Москву неохотно, с оглядкой, словно опасаясь попасть под негласный надзор комендантского патруля.
К концу марта тяжелые сибирские сугробы, сковавшие город за долгие месяцы, осели, сделались ноздреватыми, серыми от паровозной гари и угольной пыли. С крыш доходных домов на Кузнецком Мосту и Мясницкой с тяжелым глухим стуком срывались пласты подтаявшего наста, разбиваясь о булыжные мостовые мутными ледяными брызгами. Вдоль тротуаров бурлили мутные ручьи, заставляя москвичей в резиновых ботах перепрыгивать через канавы, а над площадями стоял промозглый, сырой балтийский ветер, пахнувший талой землей, мерзлой прошлогодней листвой и бензиновой гарью полуторок.
Но в воздухе столицы вместе с весенней сыростью разливалось нечто куда более тревожное и давящее, чем простудный сквозняк.
Платонов чувствовал это нутром, наблюдая за переменами в городе не только глазами опера убойного отдела, но и с высоты своего знания грядущей истории. Пятьдесят второй год вступал в свои права с глухим скрипом бюрократических шестеренок, набиравших смертоносный ход перед грядущим девятнадцатым съездом партии. В газетах — на полосах «Правды» и «Известий» — день ото дня становилось все меньше репортажей о трудовых рекордах металлургов и все больше жирных, налитых свинцовой тяжестью передовиц о «революционной бдительности», «низкопоклонстве перед разлагающимся Западом» и «недобитых буржуазных националистах».
По коридорам Петровки тридцать восемь больше не ходили с распахнутыми полушубками и громкими шутками. Даже привычный кабинетный гомон стал тише, переходя в приглушенный полушепот в курилках. Люди стали внимательнее глядеть по сторонам перед тем, как открыть рот, осторожнее закрывали за собой двери кабинетов и старательно прятали глаза, встречаясь в буфете со следователями особого отдела.
В курилке убойного отдела пахло сырыми березовыми дровами и едким «Беломором». Грач, окончательно оправившийся после кунцевских ран, стоял у распахнутой форточки, выпустив струю сизого дыма в мокрый московский полдень. Капитан заметно раздался в плечах, шрам на переносице побелел, а на новеньком форменном кителе ярко горела рубиновая Красная Звезда. Но на лице разведчика не было прежней бесшабашной улыбки.
— Чуешь, Леха, как воздух сперло? — негромко спросил Костя, не оборачиваясь, лишь скосив здоровый глаз на Платонова, который сидел на подоконнике и неторопливо катал за щекой неизменную мятную конфету. — На прошлой неделе на Каланчевке брали фальшивомонетчиков. Обычное дело, три сапожника трешки рисовали. Так из управления госбезопасности прискакали трое в коверкотовых пальто, протоколы изъяли, понятых разогнали, а парней в Лефортово поволокли по статье за подрыв основ советской торговли. И смотрят на нас, муровцев, будто мы у них пайку воруем.
— Время такое, Костя, — Алексей посмотрел в мутное стекло, по которому ползли косые капли весеннего дождя. — В верхах сквозняк гуляет, а когда там шапки слетают, внизу головы трещат.
— Да если б только на Каланчевке… — Громов сплюнул в жестяную банку из-под монпансье, служившую пепельницей, и понизил голос почти до шепота, придвинувшись к напарнику вплотную: — У меня фельдшер знакомый в Боткинской больнице работает, Серега Воронин, мы с ним еще под Вязьмой в одном блиндаже мерзли. Так вот он позавчера прибегал, глаза круглые, руки трясутся. Говорит, в Лечсанупре Кремля комиссия за комиссией сидит. Истории болезней старых членов ЦК лопатят, назначения проверяют до десятой доли грамма, профессоров на допросы таскают по ночам прямо из ординаторских. Шепчутся, будто вождь на Ближней даче плох совсем стал… ноги не держат, давление скачет, а вокруг него только и ищут, кто рецепт неправильный выписал. Докторов трясут, Леха. Тех самых стариков, которые в войну пол-армии с того света вытащили.
Платонов ничего не ответил, лишь крепче сжал челюсти.
Он слишком хорошо знал, куда ведут эти весенние шорохи в кремлевских коридорах. До официального объявления о «деле врачей-вредителей» оставалось меньше года, но невидимый маховик государственной паранойи уже раскручивался, пожирая первых жертв. Доносы Лидии Тимашук уже лежали в заветных папках на Лубянке, министр госбезопасности Игнатьев спешно готовил отчеты об «утрате бдительности», а чекисты среднего звена рыли носом землю, выискивая заговоры там, где были лишь старческая гипертония и вечная врачебная усталость.
Дверь курилки со скрипом отворилась, и в облако табачного чада протиснулся полковник Дронов.
Замначальника МУРа был безукоризненно выбрит, благоухал «Красной Москвой», но под глазами чиновника залегли серые отеки. В руках полковник держал свежую подшивку директив Главного управления милиции с жирными красными полосами на уголках.
— Товарищи офицеры, прекратите рассиживаться, — скрипучим, нервным голосом бросил Дронов, брезгливо косясь на окурок в пальцах Громова. — На Петровке казарменное положение никто не отменял. Из министерства поступило указание: проверить все подведомственные медицинские склады, аптечные склады Мосгорздрава и артели по производству дезинфекции. Особое внимание обратить на факты недостачи ядовитых и сильнодействующих веществ. Все акты сверок передавать непосредственно в первый отдел.
— Полковник, а убойный отдел здесь при чем? — нахмурился Громов, затушив окурок. — У нас по Марьиной Роще три трупа висят с колотыми ранами, на Хитровке воры артельный сейф вскрыли, а мы пойдем пузырьки с касторкой пересчитывать?
— Вы будете делать то, что вам приказано, капитан! — Дронов налился нездоровой багровой краской, голос его сорвался на визг: — В стране вскрываются факты вредительства в самом сердце советского здравоохранения! А у вас всё уголовщина на уме! Пора шире смотреть на партийные задачи, товарищ Громов, иначе партийные органы посмотрят на вас!
Полковник круто повернулся на каблуках начищенных полуботинок и вымелся в коридор, хлопнув дверью так, что со стен осыпалась побелка.
— Слыхал? — процедил сквозь зубы Костя, повернувшись к Платонову. — Дронов уже носом чует, откуда ветер дует. Готов родную мать под конвой отправить, лишь бы в кресле удержаться.
Вечером Платонов застал Крида в его кабинете.
Майор сидел перед открытым окном, впуская в комнату сырой весенний холод. На широком подоконнике стоял стакан с остывшим настоем таежных трав, но великан к нему не прикасался. Его белая, словно декабрьский сугроб, шевелюра была взъерошена, светлые глаза смотрели тяжело, неотрывно на карту столицы, а пальцы сжимали пухлую папку из серого картона без каких-либо служебных пометок.
— Зайди, Алексей, — не оборачиваясь, негромко произнес майор, словно спиной почуял шаг старлея. — Дверь притвори поплотнее.
Платонов шагнул к столу, ожидая привычных оперативных распоряжений, но Крид молчал добрых две минуты, слушая, как за окном стучат колеса трамвая на Страстном бульваре.
— Громов трепался с тобой про больницы? — наконец спросил майор, поворачивая к Алексею свое тяжелое, вырубленное из камня лицо.
— Говорил, Виктор Иванович. Про проверки в Лечсанупре и нервозность на Лубянке.
Крид тяжело вздохнул, опустив могучие ладони на край стола:
— Хуже все, Платонов. Куда хуже. Сверху пришла негласная разнарядка: выявлять ячейки вредителей среди старой профессуры. Тех, кто до революции учился в Германии или Швейцарии, кто переписывается с зарубежными научными обществами, кто смеет сомневаться в официальных методах лечения. Чекисты шьют единую террористическую организацию. И берут они не абы кого — берут цвет медицины, консультантов кремлевской больницы, академиков.
Майор придвинул серую папку к себе, постучал по ней узловатым пальцем:
— На днях взяли профессора Егорова, начальника Лечсанупра. Вчера арестовали академика Виноградова — личного врача Сталина, который его двадцать лет на ноги ставил. За ними пойдут остальные. По Москве поползла эпидемия доносов. Любая бездарность, любой доцент, не защитивший диссертацию, строчит кляузу на завлаба, надеясь занять его кабинет и профессорскую дачу в Серебряном Бору.
Платонов почувствовал, как внутри поднимается холодная, нехорошая тревога. В памяти мгновенно всплыло имя отца Веры — заслуженного профессора Николая Петровича Шестакова, руководившего кафедрой терапии и консультировавшего спецотделения кремлевской клиники. Человек кристальной честности, старый русский интеллигент, который на консилиумах никогда не боялся резать правду в глаза даже генералам от медицины.
— Виктор Иванович… На Шестакова сигналы есть?
Крид поднял тяжелый взгляд, в котором блеснула глухая, свинцовая горечь:
— Пока на Петровку ничего не спускали. Но Бородин из следственной части госбезопасности уже третий день крутится вокруг Первого медицинского института. Я своих людей предупредил, но против этой чумы, Алексей, у нашего уголовного розыска лекарств мало. Здесь пули не помогают. Здесь бумага убивает вернее нагана.
Когда Платонов спустился во внутренний двор управления, сумерки окончательно поглотили переулки вокруг Петровских линий.
У парадного подъезда под тусклым светом фонаря стояла Вера.
Она была в своем темно-синем форменном прокурорском пальто, без перчаток, зябко спрятав руки в глубокие карманы. Девушка не двигалась, глядя себе под ноги на талую кашицу весеннего снега, но по тому, как напряженно были приподняты ее узкие плечи, Алексей сразу понял: гроза, о которой только что говорил Крид, уже ударила. И ударила точно в цель.

Глава 33

Снежная каша под ногами хлюпала тяжело, брызгая мутной жижей на начищенные яловые голенища. Платонов подошел к Вере медленно, стараясь не спугнуть ту странную, застывшую неподвижность, в которой девушка стояла под редкими каплями промозглого весеннего дождя.
Ее лицо, обычно такое живое и строгое, в желтом круге фонаря казалось вылепленным из серого гипса. Пальцы, сунутые в карманы форменного пальто, судорожно сжимали ткань, губы были плотно сжаты, а на воротнике из мокрой овчины таяли редкие колючие снежинки.
— Вера, — негромко позвал опер, осторожно коснувшись ее локтя. — Ты чего тут на ветру застыла? Простудишься в два счета. Пойдем ко мне, печка в Казенном с утра протоплена, чай согреем.
Она вздрогнула всем телом, словно очнувшись от тяжелого, вязкого сна, подняла на него глаза — и у Платонова внутри все похолодело.
В темных зрачках следовательницы, где еще недавно светилась гордая, насмешливая сила, плескался беспримесный, нечеловеческий ужас. Взгляд этот был сухим, без слез, какой бывает у людей, внезапно увидевших перед собой край глубокой могилы.
— Алеша… — выдохнула она одними побелевшими губами. Голос девушки сорвался на сиплый, едва слышный шепот: — Отца… Отца сегодня сняли с кафедры. Прямо посреди утренней лекции вошли двое в штатском… опечатали кабинет, забрали журналы наблюдений и личные карточки больных. Всех больных из клиники на Пироговке.
Платонов огляделся по сторонам.
Двор главного управления жил своей вечерней жизнью: у дежурки фыркали моторами оперативные фургоны, дежурные сержанты таскали охапки березовых поленьев, хлопали двери каптерок. Петровка тридцать восемь умела слушать чужие беды слишком чутко, и каждый лишний свидетель здесь мог стать свидетелем обвинения.
— Молчи, — жестко, но бережно приказал Алексей, обхватывая девушку за плечи. — Здесь ни слова. В машину, живо.
Через четверть часа они уже поднимались по скрипучим деревянным ступеням старого флигеля в Малом Казенном.
Тетя Паша, выглянувшая из кухни с пузатым медным чайником, глянула на побелевшую Веру, всплеснула руками и без единого вопроса юркнула обратно, поняв все без слов: через две минуты на пороге комнаты Платонова появился чугунный чайник с парящим липовым взваром, тарелка с черными сухарями и две чистые холщовые салфетки. Старуха лишь молча погладила девушку по мокрому пальто и тихо притворила за собой дубовую дверь на засов.
В каморке стояло густое, ласковое тепло. Голландка мерно потрескивала березовыми углями, бросая на мольберт с кремлевским закатом янтарные отсветы.
Платонов помог Вере снять мокрое от дождя пальто, усадил ее на венский стул у печки, накинул на плечи свой тяжелый шерстяной свитер и вложил в ее ледяные пальцы горячий граненый стакан в мельхиоровом подстаканнике.
— Пей, Верочка. Мелкими глотками. А теперь рассказывай всё по порядку, от первой до последней буквы. Кто приходил? Что предъявили?
Девушка сделала судорожный глоток, обжигая губы, и закрыла глаза. Стакан в ее руках мелко, жалобно звенел о металлический ободок:
— В два часа дня в ректорат Первого медицинского приехал нарочный из Особого сектора горкома партии. Привезли копию сигнала… Официальный донос на четырех страницах, отпечатанный на машинке «Ундервуд» с дефектной буквой «е». Копия ушла прямо в МГБ, лично подполковнику Бородину.
— В чем обвиняют профессора?
— Во всем… — Вера горько, сухо усмехнулась, и плечи ее под тяжелой шерстью свитера задрожали мелкой дрожью. — Вредительские методы лечения ответственных работников партийного и государственного аппарата. Умышленное затягивание сроков выздоровления ведущих инженеров Наркомата тяжелого машиностроения. Назначение сердечных гликозидов в дозировках, «подрывающих защитные силы советского организма». И самое страшное, Алеша… низкопоклонство перед буржуазной наукой. Вспомнили, что в двадцать восьмом году отец стажировался в клинике Шарите в Берлине и до тридцать седьмого переписывался с профессором Бюргером по поводу лечения коронарного атеросклероза.
Она опустила стакан на круглый стол, закрыла лицо руками — и плотина, которую эта железная, несгибаемая девушка держала в себе все эти бесконечные часы, рухнула.
Вера зарыдала.
Это не были слезы обиды или каприза — она плакала тяжело, беззвучно, задыхаясь от той раздирающей грудь муки, которая накатывает на сильного человека, столкнувшегося с бессмысленной, всепожирающей машиной государственного безумия. Ее тонкие пальцы впились в ткань платья, плечи сотрясались, а из горла вырывались короткие, рваные всхлипы:
— Он же святой человек, Алеша… Он в сорок первом в эвакогоспитале под бомбами сутками у операционного стола стоял, у него ноги распухали так, что сапоги разрезать приходилось! Он мальчишек с фронта вытаскивал, когда другие руками разводили! Какое вредительство⁈ Какое Шарите⁈ Он на себе новые сыворотки проверял, сердце посадил… А теперь… теперь его в Лефортово? На конвейер к этим палачам в шелковых галстуках⁈ Они же сломают его за три дня! Ему шестьдесят два года, у него стенокардия!
Платонов опустился перед ней на одно колено прямо на крашеные доски пола.
Он не стал говорить дежурных, глупых утешений вроде «все обойдется» или «разберутся». Он слишком хорошо знал из учебников истории своего времени, что в пятьдесят втором году на Лубянке не разбирались — там перемалывали кости в пыль, готовя грандиозный процесс над «убийцами в белых халатах».
Сыщик осторожно, властно отвел ее руки от лица, сжал ее мокрые от слез ладони в своих широких руках и заглянул прямо в заплаканные, расширенные от ужаса зрачки.
— Слушай меня, Вера. Слушай внимательно и запоминай каждое слово.
Его голос звучал низко, уверенно и ровно, разрезая комнатную тишину подобно острому хирургическому скальпелю:
— Твой отец жив. Он дома?
— Дома… — сквозь слезы прошептала она, часто хватая ртом воздух. — У него взяли подписку о невыезде до завтрашнего утра. Сказали: в десять ноль-ноль явиться на допрос в следственную часть на площади Дзержинского. Но мы оба знаем, что это значит… Из этих кабинетов в десять утра назад не возвращаются.
— Значит, у нас есть четырнадцать часов, — отчеканил Платонов, поднимаясь во весь рост.
В глазах оперативника загорелся тот самый холодный, расчетливый и опасный огонь, с которым он шел на штурм кирпичного завода в Кунцево. Только теперь враг был куда страшнее кучки уголовников с карабинами. Враг носил синие погоны с васильковыми кантами и имел за спиной печать военного трибунала.
Вера подняла на него глаза, полные безнадежной тоски:
— Что ты сделаешь, Алеша? Это же госбезопасность. С ними нельзя воевать по закону. Дядя Коля… генерал Шестаков… я звонила ему днем из автомата. Знаешь, что он ответил? «Ничем помочь не могу, Вера. Время такое. Если вмешаюсь — самого под статью подведут». Родной брат отказался! Сказал, чтобы мы сушили сухари и не позорили фамилию! Против системы не попрешь, Платонов… Против нее нет оружия.
Алексей подошел к мольберту, провел пальцами по застывшим мазкам масляной краски. В голове криминалиста двадцать первого века уже выстраивалась четкая, математически выверенная цепочка причин и следствий:
— Система, Верочка, состоит из людей. Из мелких, завистливых, трусливых человечков, которые строчат доносы не ради мировой революции, а ради теплого профессорского кабинета и персональной надбавки в триста рублей. Настоящий враг — не МГБ. МГБ — это слепой топор. Им махнули, они и рубят. Наш враг — тот, кто вложил это топорище в руки Бородину.
Он резко повернулся к ней:
— Ты видела донос? Помнишь текст?
— Только первые абзацы… Мне секретарь ректората тайком показала, пока чекисты в архиве сидели, — Вера вытерла щеки платком, постепенно перенимая его ледяное спокойствие. Слезы высохли, уступая место прокурорской хватке. — Там очень специфические формулировки. Про применение строфантина вместо наперстянки при острой сердечной недостаточности. Про критику трудов академика Сперанского на последнем ученом совете. И про то, что отец якобы тормозил внедрение отечественных препаратов в пользу импортных аналогов.
— Это писал не парторг и не чекист, — прищурился Платонов. — Чекист не знает разницы между строфантином и наперстянкой. Это писал медик. Человек с кафедры твоего отца. Тот, кто сидел на ученых советах, дышал ему в затылок, завидовал авторитету и спал и видел, как займет его место заведующего. Кто у Шестакова первый зам?
— Доцент Бауэр… нет, Бауэр сам под подозрением из-за фамилии… — Вера на секунду задумалась, и глаза ее сузились: — Коренев! Доцент Аркадий Ильич Коренев! Он трижды проваливал защиту докторской диссертации, отец на ученом совете разнес его монографию в пух и прах, назвал шарлатанством и профанацией! Коренев тогда кричал на весь коридор, что найдет управу на «зажравшихся академических бар»!
— Вот мы и нашли нашего писателя, — Платонов решительно распахнул шкаф, достал гражданский драповый пиджак, проверил барабан верного нагана и загнал его в кобуру под мышкой. — Кляуза анонимная, говоришь? Печатная машинка «Ундервуд» с дефектной буквой «е»?
— Да…
— Отлично, — Алексей подошел к Вере, положил ладони ей на плечи и притянул к себе, заставляя смотреть прямо в глаза. — Запомни, Вера. Я дал слово, что мы пойдем вместе на все калибры. Я не отдам твоего отца этой своре. Даже если мне придется перевернуть кверху дном весь мединститут, вытрясти душу из этого Коренева и дойти до самого министра. Ты веришь мне?
Девушка замерла, вцепившись пальцами в его плечи. В ее взгляде сквозь пережитый ужас вспыхнула такая безоглядная, слепая и яростная вера, какой верят только перед решающей атакой:
— Верю, Алеша. Верю…
— Тогда сиди здесь. Дверь никому не открывать, кроме Грача и меня. А я пошел будить Костю. Ночь предстоит длинная, и к рассвету у нас в руках должны быть такие козыри, против которых спасует даже Лубянка.

Обитая толстым серым войлоком дверь захлопнулась мягко, отсекая тепло натопленной голландки и прерывистое, тяжелое дыхание уснувшей от бессилия Веры. На темной площадке второго этажа пахло остывающим самоваром и сыростью весенней оттепели, пробивавшейся сквозь рассохшиеся оконные рамы.
Платонов бесшумно сбежал по деревянным ступеням во двор, где под желтым кругом керосинового фонаря маячила приземистая фигура дяди Миши. Старый солдат стоял, привалившись плечом к бревенчатому столбу навеса, и при появлении старлея лишь чуть шевельнул широким рукавом нагольного полушубка, из-под которого тускло блеснули вороненые стволы старенькой тульской двустволки.
— Спит барышня-то? — негромко, простуженным шепотом спросил старик, не вынимая изо рта прогоревшей цигарки.
— Уснула, дядя Миша. Сморило ее начисто, — сыщик застегнул москвичку на все пуговицы, чувствуя, как мартовский сквозняк холодит разгоряченную шею. — Ворота держи на глухом засове. Если явятся чужие, хоть с ордером, хоть с мандатом на гербовой бумаге — внутрь не пускай, тяни время до последнего. Стучи кочергой в рельс у пожарного щита, поднимай соседей, пусть Паша в милицию звонит и требует Крида. А я до рассвета обернусь.
— Ты за двор не сомневайся, Алексей Григорьич, — старик с глухим хрустом переломил ружье, проверяя латунные донца патронов с крупной картечью. — Мы под Брусиловым не таких гостей принимали, а уж от этих чинуш в коверкотовых пальто как-нибудь отобьемся. Ступай спокойно, спасай доктора. Николай Петрович человек праведный, ему в тюрьме не место.
Сырая московская ночь встретила Платонова тихим шелестом падающего мокрого снега, мгновенно превращавшегося на булыжной мостовой в серую студенистую жижу. До Покровки сыщик добрался дворами, срезая углы через проходные арки и темные тупики, где пахло прелым сеном из сараев и чадом заводских котельных.
Флигель, в котором снимал комнату капитан Громов, утопал в густой тени вековых вязов. На втором этаже за выцветшей ситцевой занавеской горел ровный, немигающий свет. Алексей поднялся по железной пожарной лестнице, постучал условным милицейским кодом в стекло форточки и через полминуты уже перешагивал порог.
Костя встретил напарника во всеоружии: на столе дымилась эмалированная кружка с ядреным чайным чифирем, рядом лежал разобранный трофейный «Вальтер», смазанный свежим щелочным маслом, а сам разведчик, раздетый до тельняшки, остервенело драил бархоткой широкую пряжку командирского ремня. На широкой груди капитана еще белели полосы заживающих ожогов от лагерного железа, но держался он прямо, по-строевому, а в здоровом глазу играл привычный задорный огонек.
— Опаньки, кого принесло в четвертом часу ночи, — Грач отложил бархотку и окинул вошедшего внимательным, цепким взглядом. — Ты чего взъерошенный такой, старлей? Будто тебя по второму кругу через завалы в Кунцево протащили. На лице сажа, скулы свело. Случилось чего у Верочки?
— Случилось, Костя. Хуже не придумаешь, — Алексей опустился на табурет, сбросил мокрое пальто на спинку кровати и без обиняков, жестко изложил суть дела: отстранение профессора от кафедры, выемку историй болезней и утреннюю повестку на Лубянку к следователю Бородину.
Громов слушал молча, но по мере того, как Платонов пересказывал пункты безымянной кляузы, пальцы разведчика медленно сжимались в кулаки, так что побелели костяшки. Когда речь зашла о вымышленных связях с берлинской клиникой Шарите и умышленном подрыве здоровья партийного актива, капитан со стуком опустил ладонь на край стола, едва не опрокинув кружку.
— Ах они бумажные глисты… — с глухой яростью процедил Костя, и рубец на его переносице потемнел, налившись тяжелой синевой. — На фронте эти чистоплюи от одной минометной вилки по щелям с мокрыми штанами расползались, а теперь дорвались до власти! Николай Петрович под Ельней сутками из операционной палатки не выходил, кровь свою пацанам переливал, когда ампулы кончались, а они ему вредительство шьют⁈ Да за такое морду бить мало, тут стрелять надо прямо в кабинетах!
— Стрелять нельзя, капитан, — остудил его Платонов, доставая из кармана жестяную коробочку и зажимая зубами мятный леденец. — Если пустим в ход свинец, Бородин только руки потрет: объявит нас участниками антисоветского подполья и пришьет к делу террор против органов госбезопасности. Нам нужно сломать их игру законным оружием. Донос на профессора писали не чекисты — они в тонкостях сердечных гликозидов смыслят не больше, чем корова в балете. Строчил кто-то с кафедры, кто дышал старику в затылок и метил на его место.
— И как мы этого писателя за жабры возьмем? — прищурился Громов, пододвигая к себе кобуру с пистолетом. — В институте сейчас небось охрана из комендантского взвода дежурит, двери опечатаны.
— Для этого ты мне и нужен, Костя. В мединституте на Большой Пироговской сторожем сидит твой однополчанин. Дядя Савелий, помнишь такого?
Лицо разведчика на мгновение просветлело, тронутое теплой фронтовой усмешкой:
— Савелий-то? Старшина роты связи из сорок пятого полка! Да он со мной под Кенигсбергом из одной котелковой миски кашу хлебал! Он меня за версту по шагам узнает. Одевайся, Леха. Поехали поглядим, кто там в профессорском курятнике перья распустил.
Через сорок минут, поймав на Садовой ночную полуторку с бидонами для молокозавода, сыщики уже спрыгивали на обледенелый тротуар перед монументальной чугунной решеткой Первого медицинского института.
Огромный трехэтажный корпус с высокими гранитными полуколоннами спал во тьме, занесенный мартовской крупой. В полуподвальной сторожке у хозяйственных ворот сквозь пыльное стекло теплился тусклый огонек керосиновой семилинейки.
Громов негромко постучал в железо водосточной трубы условным перестуком — два частых удара, пауза и один протяжный скребок.
Через минуту тяжелая кованая калитка приоткрылась, скрипнув несмазанными петлями. На пороге показался сухопарый сутулый старик в драном армейском ватнике с пустым левым рукавом, заправленным за ремень. Узловатое лицо сторожа заросло седой щетиной, но единственный зоркий глаз под косматыми бровями мгновенно впился в фигуру капитана.
— Костя?.. Грач, ты, что ли, чертяка полосатый? — хрипло, со слезой в голосе выдохнул старик, шагнув навстречу и прижимая Громова к себе здоровой рукой. — Живой, сокол! А мне ребята с пересылки брехали, будто тебя под Люберцами урки на перо посадили!
— Живее всех живых, старшина, — Громов крепко приобнял ветерана за плечи, сунув ему в карман ватника запечатанную пачку «Казбека». — Не дождутся эти волки моих похорон. Мы к тебе по делу особой государственной важности, Савелий. Надо в архив парткома и на кафедру терапии заглянуть. Только тихо, чтоб ни одна собака в округе не гавкнула.
Сторож мгновенно посерьезнел, прикрыл калитку и провел офицеров в теплую, пахнущую махоркой и сушеными сухарями сторожку:
— За профессора пришли? Знаю, всё знаю… Вчера днем эти упыри в штатском на двух черных машинах прикатили, опечатали кабинет Николая Петровича, а парторг местный, Воробей, им папки с протоколами сам на цыпочках подносил. Трясся весь, как заячий хвост на морозе.
— Воробей ключи от парткома где держит? — быстро спросил Платонов.
— Да в учительской, в стенном шкапчике за расписанием лекций, — старик достал из-под топчана тяжелую связку ключей на латунном кольце. — Пойдемте через кочегарку, соколы. Там ход есть потайной, еще с царских времен для истопников прорублен, прямо под лестницу второго этажа выходит. Ни одна душа не увидит.
Коридоры старого института встретили оперов гулкой, кладбищенской тишиной. Пахло карболовым мылом, эфиром, влажной штукатуркой и застарелым бумажным духом многолетних архивов.
Миновав темную рекреацию, Платонов и Громов поднялись на второй этаж, где располагалась канцелярия партийного бюро и деканат. Замок на деревянной двери учительской поддался тонкой часовой отмычке Алексея за считаные секунды.
В комнате стоял тяжелый канцелярский полумрак. Грач задернул плотные суконные шторы на окнах, выходящих в сквер, и включил трофейный карманный фонарик с синим светофильтром, дававшим узкий, неяркий круг света.
— Нам нужны протоколы закрытых заседаний ученого совета за последние полтора года, — вполголоса скомандовал Платонов, выдвигая ящики тяжелого несгораемого шкафа. — И личные дела сотрудников кафедры госпитальной терапии. Ищи все выговоры, служебные записки и стенограммы научных дискуссий.
Работа пошла методично и споро. Сыщики перебирали подшивки в пожелтевших картонных папках с тесемками, вчитываясь в сухой, протокольный язык институтских склок.
Платонов листал протоколы с въедливостью опытного следователя, выискивая скрытые узлы человеческой зависти и карьерной ненависти. Картина академической жизни пятидесятых годов проступала сквозь казенные фразы со всей беспощадной ясностью: пожилые профессора дореволюционной выучки держали оборону против молодых выдвиженцев, которые брали не глубокими знаниями клиники, а цитатами из свежих передовиц и безупречными классовыми анкетами.
На сороковой минуте поисков Платонов наткнулся на объемистую папку с грифом «Служебные записки и переписка по кафедре терапии за 1950–1951 гг.».
Среди рутинных актов о списании бинтов и спирта лежала подробная стенограмма заседания ученого совета от четырнадцатого ноября пятидесятого года.
Темой заседания была защита докторской диссертации доцента Аркадия Ильича Коренева на тему «Новые методы комплексной терапии застойных явлений у больных с сердечно-сосудистой декомпенсацией».
Алексей жадно пробежал глазами строки выступления профессора Шестакова. Николай Петрович высказывался резко, не стесняясь в научных оценках:
«…Представленная работа доцента Коренева не содержит подлинных клинических наблюдений и является компиляцией сомнительных опытов. Рекомендованные автором ударные дозы ртутных диуретиков в сочетании с необоснованным отказом от проверенных сердечных гликозидов ведут к необратимым поражениям почечной ткани и представляют прямую угрозу жизни пациентов. Считаю присуждение искомой степени недопустимым, а методы работы автора — антинаучным шарлатанством…»
— Костя, глянь сюда, — шепотом позвал Алексей, тыча пальцем в пожелтевший лист. — Вот она, пружина. Профессор размазал Коренева по стенке при всем ученом совете. Диссертацию завернули единогласно.
Громов перегнулся через плечо напарника, вчитываясь в ответную реплику соискателя, занесенную в протокол секретарем:
«Доцент Коренев заявил, что позиция профессора Шестакова продиктована замкнутостью старой академической касты, враждебной молодым советским кадрам, и пообещал поставить вопрос о пересмотре методов работы кафедры перед вышестоящими партийными инстанциями…»
— Вот же гад ползучий, — процедил сквозь зубы капитан. — Прямым текстом пригрозил заложить старика.
— И не просто пригрозил, — Платонов достал из соседней папки личное дело Коренева. — Смотри на послужной список: сорок первый год — бронь по здоровью, заведование эвакуационным госпиталем в глубоком тылу, в сорок седьмом — выговор по партийной линии за утрату бдительности при распределении дефицитных медикаментов. И кто тогда выговор снял? Зам военного прокурора генерал Шестаков, дядя Веры, по личной просьбе брата-профессора. Они эту змею сами на груди пригрели.
— Пошли в его кабинет, — решительно тряхнул чубом Грач. — Надо проверить машинку. Если тот донос отстукан на его аппарате, у нас будет железная улика против этого писателя.
Кабинет доцента Коренева располагался в самом конце коридора, рядом с ординаторской. Хлипкий английский замок на двери не задержал Платонова и на три секунды.
В комнатушке пахло дорогим парикмахерским одеколоном, пылью и сухим сургучом. На массивном письменном столе под зеленым сукном идеальным порядком выстроились мраморные приборы: чернильница с бронзовым орлом, пресс-папье и стопка неразрезанных медицинских журналов.
А на приставном столике у окна, накрытая потертым чехлом из серого дерматина, стояла тяжелая трофейная пишущая машинка «Ундервуд».
Платонов достал из кармана чистый бланк допроса, заправил его под резиновый валик и плавно ударил подушечкой пальца по клавишам нижнего ряда, набрав несколько случайных слов.
Звякнул колокольчик возврата каретки.
Сыщик поднес отпечатанный листок к лучу фонаря, и сердце его забилось ровно и уверенно, как часовой механизм.
Буква «е» в каждом напечатанном слове заваливалась вправо ровно на полмиллиметра, а верхняя округлая дужка литеры оставляла на бумаге тонкий, едва заметный глазу скол с характерной смазанной засечкой. Текст полностью совпадал с тем оттиском, который Вера успела запомнить в прокуратуре перед тем, как копию доноса уволокли на Лубянку.
— Она, — тихо, но со стальной тяжестью произнес Платонов, пряча тестовый листок во внутренний карман москвички. — Писал лично Коренев. Без лаборантов и машинисток, сам ночами выстукивал каждую кляузу.
— Адрес его знаешь? — Громов поправил кобуру под ватником, и в его здоровом глазу зажегся тот недобрый, холодный свет, с которым фронтовые разведчики уходили в ночные рейды за линию фронта.
— Земляной Вал, дом тридцать два. Купеческий особняк, отдельная квартира на бельэтаже.
— Ну так чего мы ждем, старлей? — осклабился капитан, плотно притворяя дверь доцентского кабинета. — До рассвета еще два часа. Самое время навестить дорогого коллегу и справиться о его драгоценном здоровье. У меня к этому писателю накопилось очень много сугубо медицинских вопросов.

Глава 34

До Земляного Вала добрались на попутном грузовике с пустыми молочными флягами, дребезжавшими в кузове на каждом ухабе Садового кольца. Шофер, пожилой мужик в засаленном ватнике, высадил оперов у чугунной решетки старого трехэтажного особняка, прятавшегося в глубине темного двора за вековыми липами.
Город в пятом часу утра был безлюден и глух. Мокрый мартовский снег перешел в колючую ледяную крупу, серо шуршавшую по жестяным карнизам и мутным стеклам полуподвалов.
Платонов и Громов поднялись по широкой парадной лестнице с витыми коваными перилами на бельэтаж. Здесь, в отличие от обычной басманной коммуналки, пахло не кислыми щами и горелым керосином, а застарелым духом купеческого благополучия: вощеным дубом, дорогим табаком и тяжелой сытостью отдельных барских квартир, чудом уцелевших в послевоенной тесноте.
На массивной дубовой двери темнела новенькая костяная пластинка с аккуратной гравировкой: «Доцент Аркадий Ильич Коренев». Под табличкой тускло поблескивала полированная латунная пуговица электрического звонка.
Платонов нажал кнопку и не снимал пальца добрых две минуты.
Зуммер за тяжелой филенкой зашелся противным, надсадным дребезжанием, вспарывая сонную тишину парадного подъезда. Вскоре за створкой послышались торопливые, шлепающие шаги в мягких туфлях, скрипнул паркет, и раздраженный, сиплый со сна голос осведомился с характерной профессорской спесью:
— Кого там черти носят в такую рань? Перестаньте трезвонить, я сейчас же вызову коменданта и милицейский наряд!
— Открывай, доцент, — негромко, но с такой ледяной, металлической отчетливостью произнес Алексей, вплотную прижавшись к дверной щели, что шаги за порогом мгновенно замерли. — Московский уголовный розыск. Не снимешь цепочку через пять секунд — высадим дверь вместе с косяком, а понятыми позовем соседей-железнодорожников с третьего этажа. Им будет очень любопытно посмотреть, как живет ученый секретарь партийного бюро.
Щелкнул внутренний замок, жалобно звякнула латунная цепочка, и тяжелая створка приоткрылась ровно настолько, чтобы из темной прихожей показался жирный кончик носа в золотом пенсне на шелковом шнурке.
— Вы… вы с ума сошли⁈ — зачастил Коренев, близоруко щурясь на стоящих на площадке людей. Доцент был в расстегнутом темно-бордовом стеганом халате с шелковыми кистями, из-под которого виднелись полосатые фланелевые кальсоны. — Я ответственный научный работник, кандидат наук! Какое право вы имеете ломиться ко мне среди ночи⁈
Громов не стал тратить слова на пустые препирательства. Капитан навалился широким плечом на дубовый торец, с легким сухим треском сорвав страховочную планку из известки. Створка распахнулась настежь, хозяин квартиры кубарем отлетел в глубь прихожей, едва не опрокинув высокую деревянную вешалку с каракулевыми шубами.
Платонов шагнул следом, аккуратно затворил за собой дверь и повернул нижний засов, отрезая лестницу.
Квартира доцента поражала кричащим, мещанским уютом, какой редко встречался в полуголодной столице пятьдесят второго года.
В просторном холле стоял тяжелый аромат жареного натурального кофе, дорогого лавандового одеколона и нафталина. Стены гостиной, куда сыщики прошли не разуваясь, были сплошь затянуты выцветшими бордовыми обоями с золотым тиснением; на широком резном буфете темнели стопки кузнецовского фарфора и толстостенный хрусталь, а посреди комнаты высился круглый стол мореного дуба, накрытый тяжелой скатертью с бахромой.
— Вы за это ответите… — бледнея и задыхаясь от унижения, забормотал Коренев, торопливо запахивая халат на круглом брюшке. Пальцы доцента мелко плясали, с трудом нащупывая пуговицы: — Я нахожусь на прямой связи с Особым сектором госбезопасности! Я лично позавчера беседовал с подполковником Бородиным! Вас обоих под трибунал отдадут до полудня!
— С Бородиным, говоришь? — Платонов сбросил мокрую фуражку на край стола, опустился в глубокое кожаное кресло и достал из кармана сложенный вчетверо машинописный лист с кафедры. — Это с тем самым Бородиным, которому ты отнес кляузу на профессора Шестакова? Ту самую, что отстукал на институтском «Ундервуде» с битой буквой «е»?
При этих словах спесь с лица хозяина дома начала сползать, словно весенняя побелка со стены под дождем. Глазки за толстыми стеклами пенсне испуганно забегали по углам комнаты:
— Какая… какая машинка? О чем вы говорите? Я лишь выполнил свой гражданский долг! В медицине вскрываются факты вредительства, враги народа травят советских ответственных работников, а Шестаков покрывал буржуазные методы…
— Заткни фонтан, доцент, — Громов подошел вплотную, нависая над хозяином квартиры серой гранитной скалой. Капитан сунул руки в карманы галифе, чуть подавшись вперед, и в его единственном зорком глазу вспыхнул такой недобрый, фронтовой огонек, что Коренев инстинктивно вжал голову в плечи. — Мы с напарником только что из твоего кабинета на Пироговке. Читали протокол ученого совета за ноябрь пятидесятого. Помнишь, как Николай Петрович твою докторскую диссертацию в клочья разнес при всем честном народе? Шарлатаном назвал за опыты с ртутными порошками. Ты тогда на весь коридор визжал, что сживешь старика со свету. Сжил? Доволен?
— Это научная полемика! — взвизгнул Коренев, отступая спиной к высокой изразцовой печи в углу залы. — Вы не имеете права вмешиваться в дела идеологического контроля! Я буду кричать!
— Кричи, гражданин хороший, — спокойно усмехнулся Платонов, медленно осматривая комнату наметанным взглядом криминалиста.
Опыт оперативника подсказывал: мелкие академические интриганы, готовые ради теплого кресла отправить учителя на плаху, почти никогда не бывают бескорыстными борцами за идею. Жажда власти у таких людей всегда идет рука об руку с животным накопительством.
Взгляд Алексея скользнул по стенам и остановился на голландской печи, облицованной белыми рельефными изразцами. В нижнем поясе кладки, возле самого плинтуса, где кирпич прогревался слабее всего, алебастровый шов вокруг одной из квадратных плиток выглядел подозрительно свежим — без желтоватого налета сажи и пыли, покрывавшего соседние швы.
Платонов поднялся из кресла, подошел к печи, достал складной трофейный нож и поддел лезвием нижний край изразца.
— Что вы делаете⁈ Это порча государственного имущества! — в панике заверещал доцент, бросаясь к сыщику, но тяжелая ладонь Грача, опустившаяся ему на плечо, моментально припечатала медика к полу с силой железнодорожного пресса.
— Стой смирно, Айболит, — прорычал капитан, чуть сжав пальцы. Коренев охнул от боли в ключице и присел на корточки. — Стой и любуйся, как МУР ревизию проводит.
Изразец отошел от кирпича без особого сопротивления. За ним открылась глубокая, продолговатая ниша в теле дымохода, аккуратно вычищенная от сажи и выстеленная промасленной бумагой.
Платонов запустил руку в темный проем и вытащил на свет тяжелый, увесистый предмет, зашитый в старый суконный чулок и туго перетянутый шпагатом.
Сыщик вернулся к столу, распорол сукно острием ножа и с глухим, маслянистым перезвоном вытряхнул содержимое прямо на дубовую столешницу.
По полированному дереву веером раскатились золотые монеты царской чеканки.
Тяжелые червонцы и пятирублевики с четкими профилями Александра Третьего и Николая Второго горели тусклым червонным пламенем в полумраке комнаты. Рядом со звоном упал массивный портсигар желтого золота с сапфировой защелкой и три пачки новеньких, неразрезанных сторублевых купюр Госбанка СССР в фабричной банковской бандероли. Монет было не меньше полусотни — целое состояние, на которое в Москве пятьдесят второго года можно было купить три кооперативные квартиры или парк легковых автомобилей.
В комнате повисла такая плотная, звенящая тишина, что стало слышно, как в каминных часах на полке мерно и сухо тикает маятник.
Коренев медленно сполз по ножке буфета на паркет. Лицо его покрылось крупными каплями холодного пота, нижняя челюсть отвисла, являя золотые коронки, а глаза за стеклами пенсне налились первобытным, смертным ужасом загнанного в капкан зверька.
— Это… это семейные сбережения… — едва ворочая одеревеневшим языком, прошептал доцент. — От дедушки остались… Я собирался сдать их в Госбанк…
— Не ври, падаль, — Платонов достал из кармана папиросу, чиркнул спичкой о коробок и выпустил струю сизого дыма прямо в одутловатую физиономию медика. — Твой дедушка до революции в Тамбове дегтем торговал на базаре, мы твою анкету в архиве наизусть выучили. Статья пятьдесят девятая, прим два Уголовного кодекса РСФСР. Незаконные валютные операции в особо крупных размерах, совершаемые в виде промысла. Плюс подозрение в содействии уклонению от воинской службы и торговле бланками строгой отчетности.
Алексей наклонился к самому уху доцента, и голос старлея зазвучал тихо, вкрадчиво, с той беспощадной ясностью фронтового допроса, перед которой пасовали даже матерые немецкие диверсанты:
— Знаешь, Аркадий Ильич, что с тобой будет к сегодняшнему вечеру? Военный трибунал Московского гарнизона долго заседает только по праздникам. В будни они справляются за двадцать минут. Золотишко твое пойдет по акту в доход государства, квартиру опечатают, а тебя самого свезут во внутреннюю тюрьму на Матросской Тишине. И пустят в расход в подвале как спекулянта и предателя. Без адвокатов, без речей и без права переписки. А на кафедре повесят приказ: «Исключен из рядов партии посмертно как вражеский пособник».
— Пощадите… — Коренев рухнул на колени, судорожно пытаясь схватить Платонова за полы москвички мокрыми, дрожащими пальцами. Вся его спесивая барственность, вся наглая уверенность партийного карьериста испарились без следа: — Товарищ старший лейтенант… Христом богом молю! Все забирайте! Золото, деньги, часы отцовские… Я слова не скажу! Только не расстрел! У меня же сердце больное, я на пересылке недели не протяну!
— Руки убери, гнида, — брезгливо дернул ногой Алексей, отстраняясь. — Мне твое золото без надобности, оно по акту пойдет, когда срок придет. А вот жизнь твоя сейчас висит на тонкой ниточке. И толщину этой нитки определяешь ты сам.
Платонов пододвинул к доценту чистый лист гербовой бумаги из его же папки, с грохотом поставил на стол тяжелую мраморную чернильницу и бросил рядом стальное перо с ручкой:
— Садись к столу. Бери перо.
Коренев, всхлипывая и вытирая сопли рукавом халата, с трудом поднялся с колен, плюхнулся на краешек стула и дрожащими пальцами ухватился за ручку. Чернила капали с металлического пера на чистое сукно стола.
— Что… что писать?..
— Правду писать, Аркадий Ильич. Чистую советскую правду, — Платонов встал позади него, положив широкую ладонь на спинку стула. — Пиши на имя министра государственной безопасности СССР товарища Игнатьева. С копией городскому прокурору и в ЦК ВКП(б).
— Диктуйте… — просипел медик, боясь поднять глаза.
— Пиши: «Заявление. Настоящим признаю, что направленная мною двадцатого марта сего года докладная записка о якобы имевших место фактах вредительской деятельности заведующего кафедрой госпитальной терапии профессора Шестакова Николая Петровича является заведомой ложью, клеветой и фальсификацией…»
Перо заскрипело по бумаге, выводя неровные, прыгающие строчки. Коренев судорожно хватал ртом воздух, пот градом катился по его дряблым щекам, но он не смел остановиться ни на секунду под тяжелым, немигающим взглядом стоящего над душой Громова.
— Дальше пиши, — продолжал Платонов, чеканя каждое слово: — «…Мотивом к составлению указанного клеветнического доноса послужили мои личные корыстные побуждения, уязвленное самолюбие в связи с обоснованным отклонением моей диссертации, а также стремление занять должность заведующего кафедрой путем дискредитации честного советского ученого. Факты о неправильном назначении сердечных препаратов и связях с иностранными клиниками мною выдуманы от начала до конца…»
Когда доцент поставил внизу косую, размашистую подпись и сегодняшнее число, рука его бессильно упала на стол, выронив перо. Чернильная клякса медленно расплылась по краю листа.
Платонов бережно поднял признание за уголок, подул на влажные строки, сложил документ вчетверо и спрятал во внутренний карман москвички рядом с удостоверением МУРа.
Затем сыщик сгреб золотые червонцы обратно в суконный чулок, завязал его тугим узлом и сунул в глубокий карман пальто Громова:
— Золотишко это, Аркадий Ильич, полежит пока в моем личном сейфе на Петровке. Если у тебя возникнет соблазн метнуться на Лубянку и заявить, что признание выбито под дулом нагана — через пятнадцать минут эта кубышка вместе с подробной описью ляжет на стол военного прокурора гарнизона. И тогда разговор с тобой будет короткий, в двадцать четыре часа. Ты меня понял?
— Понял… всё понял… — шептал раздавленный доцент, глядя в пол пустыми, остекленевшими глазами.
— Сиди дома и жди звонка из ректората, — бросил Платонов, направляясь к выходу. — Пошли, Костя. Времени семь утра. Пора нанести визит товарищам с Лубянки, пока они профессора в подвалы не упрятали.
Они вышли на морозное крыльцо.
Над Земляным Валом медленно разгорался холодный, пепельно-розовый весенний рассвет.

На Петровку Платонов с Громовым вернулись без четверти восемь утра, когда город уже вовсю гудел клаксонами полуторок и перестуком трамвайных колес.
В кабинете убойного отдела царил полумрак, пропахший остывшим табаком и казенным сургучом. Первым делом Алексей запер чулок с царскими червонцами и черную коленкоровую тетрадь доцента в тяжелый огнеупорный сейф Путиловского завода, провернув массивный ключ на три тугих оборота. Сам ключ старлей спрятал в потайной кармашек поясного ремня. Подлинник признания Коренева сыщик оставил при себе во внутреннем кармане москвички, а две заверенные Громовым копии аккуратно вложил в конверты без надписей.
— Один пакет отдашь дежурному по прокуратуре города, под роспись и печать, — распорядился Платонов, застегивая кобуру нагана. — Второй держи при себе. К зданию на Лубянке я пойду один. Если мы явимся туда вдвоем, нас сочтут за взвод мятежников и просто запрут в комендатуре до выяснения личностей.
Грач нахмурился, тяжело опершись кулаками о край стола:
— Леха, ты в пасть к медведю без рогатины лезешь. Бородин — волк тертый, у него за спиной следственная часть по особо важным делам. Он на людей смотрит, как на дрова для лагерных костров. Тебя там скрутят прямо на проходной, объявят сообщником вредителей — и поминай как звали. Давай я с тобой пойду, хотя бы в приемной посижу со взведенным «Вальтером».
— Не глупи, Костя, — Алексей положил руку на плечо напарника. — Стрельба на площади Дзержинского — это верная стенка для нас обоих и для Веры заодно. Моя задача простая: предъявить бумагу и заставить следователя закрыть ордер до десяти часов, пока старик Шестаков не перешагнул порог управления. Если Бородин поймет, что дело сшито из гнилых ниток доцента-валютчика, он не станет рисковать собственной головой перед партийным контролем. А если начнет давить — у нас есть Крид.
В девять утра Платонов уже поднимался по гранитным ступеням массивного серого здания на углу Большой Лубянки и Фуркасовского переулка.
Здесь, в следственной части МГБ СССР, воздух казался густым и стылым, словно его вымораживали специально. В длинных коридорах с ковровыми дорожками, заглушавшими любые шаги, царила стерильная, пугающая тишина. Никто не хлопал дверьми, не слышалось смеха или привычной милицейской перебранки; лишь монотонно стрекотали пишущие машинки за войлочными обивками да изредка проходили военные в безупречно отглаженных полушерстяных кителях с васильковыми петлицами и серебряным шитьем. Они не смотрели по сторонам, и взгляды их были холодными, стеклянными, лишенными какого-либо живого человеческого чувства.
Кабинет подполковника Бородина располагался на третьем этаже.
За тяжелой дубовой дверью с латунным номером «314» открывалось просторное помещение с окнами на внутренний двор. В комнате пахло дорогим германским табаком, политурой и едва уловимым духом перегретого утюга. На массивном письменном столе под зеленым сукном идеальным веером лежали папки из тисненого картона, в углу высился тяжелый чугунный сейф, а на стене между двумя портретами вождей в золоченых рамах висели большие настенные часы в черном эбонитовом корпусе, отмерявшие время сухими, безжалостными щелчками.
Сам подполковник сидел за столом, неторопливо очищая от кожуры круглое южное яблоко тонким складным ножичком из кости.
Бородину было около сорока пяти. Подтянутый, с гладко зачесанными назад темными волосами с ранней серебряной проседью на висках, он производил впечатление холеного дипломата, если бы не глаза — маленькие, цепкие, пронзительно-серые, в которых застыло бесконечное, ледяное презрение ко всему, что не имело отношения к государственной мощи.
Увидев на пороге старшего лейтенанта милиции в гражданском пальто, чекист даже бровью не повел, продолжая срезать тонкую зеленую ленту кожуры:
— Товарищ Платонов? Из уголовного розыска, если память мне не изменяет. Проходите, присаживайтесь. Дежурный доложил, что вы прибыли по вопросу чрезвычайной государственной важности. Надеюсь, у вас есть веские основания отвлекать следственную часть в столь напряженный утренний час.
Алексей прошел к столу, но садиться в предложенное кресло не стал — остался стоять, расправив плечи:
— Основания исчерпывающие, товарищ подполковник. Дело касается профессора Шестакова Николая Петровича, вызванного к вам на допрос к десяти ноль-ноль.
Бородин аккуратно положил очищенное яблоко на фаянсовое блюдце, вытер пальцы белоснежным батистовым платком и чуть заметно прищурился. На тонких, бескровных губах офицера госбезопасности промелькнула холодная, сытая усмешка:
— Вот как? Уголовный розыск теперь подрабатывает адвокатурой у врагов советской власти? Или вас прислала племянница подозреваемого, гражданка Шестакова, решившая использовать служебные связи для спасения проворовавшегося родственника? Должен вас огорчить, старший лейтенант: в этих стенах прокурорские капризы не действуют. Профессор Шестаков проходит по делу об антисоветской вредительской группе в органах здравоохранения. Ордер на его арест подписан лично заместителем министра. Через сорок минут он займет свое законное место во внутренней тюрьме.
— Этот ордер недействителен, подполковник, — спокойно, без тени волнения произнес Платонов, доставая из кармана сложенное вчетверо признание доцента. — Основанием для проверки послужил донос с кафедры терапии Первого мединститута. Вот документ, переданный мне сегодня ночью автором этого пасквиля.
Алексей развернул лист и опустил его на зеленое сукно прямо перед носом следователя.
Бородин медленно взял бумагу двумя пальцами, поднес к глазам. По мере того как его взгляд скользил по неровным, выведенным трясущейся рукой строкам Коренева, лицо чекиста оставалось абсолютно непроницаемым. Ни один мускул не дрогнул на его гладких щеках. Лишь кончик костяного ножичка в его правой руке чуть сильнее вдавился в столешницу.
— Доцент Коренев чистосердечно признает, что оклеветал профессора из корыстных побуждений, — мерно, чеканя каждое слово, продолжал Платонов. — Он рассчитывал занять кресло заведующего после того, как Шестаков провалил его диссертацию. Все обвинения в связях с берлинской клиникой Шарите и умышленном подрыве здоровья пациентов выдуманы от первой до последней буквы. Более того, при обыске у гражданина Коренева изъято золото царской чеканки и тетрадь с записями о торговле фальшивыми справками для призывников. Дело Шестакова — это мыльный пузырь, надутый уголовником ради собственной шкуры.
В кабинете повисла долгая, давящая пауза.
Было слышно, как за толстым оконным стеклом гудит весенний ветер, бросая крупу в карниз.
Бородин аккуратно сложил признание пополам, затем еще раз пополам. Затем взял настольную зажигалку из полированного камня, щелкнул колесиком, высек ровный бензиновый огонек и поднес край бумаги к пламени.
Алексей дернулся было вперед, но сдержал порыв, оставаясь на месте со сжатыми челюстями.
Лист вспыхнул мгновенно. Подполковник держал его за кончик, пока бумага не превратилась в черный, скручивающийся пепел, и небрежно сбросил остатки в медную пепельницу:
— Детский сад, Платонов. Дешевая милицейская самодеятельность. Вы всерьез полагали, что следственная часть МГБ строит обвинительное заключение на каракулях испуганного доцента?
Бородин поднялся из-за стола. Ростом он уступал Алексею, но в его повадке сквозила та безграничная, страшная уверенность человека, за спиной которого стоят дивизии конвойных войск и тысячи километров колючей проволоки:
— Профессор Шестаков виновен не потому, что на него написал кляузу бездарный доцент. Он виновен объективно. В стране вскрыт масштабный сионистский и империалистический заговор врачей. Старые профессора, воспитанные на буржуазных учебниках, саботируют лечение руководителей партии. Нам не нужны показания Коренева. У нас есть заключения экспертных комиссий, есть материалы наружного наблюдения и стенограммы бесед Шестакова с иностранными коллегами в тридцать шестом году. То, что вы принесли — мелкая мышиная возня двух завистников, которая не имеет никакого значения для интересов государственной безопасности.
Чекист сделал два шага по направлению к Платонову, и в его серых глазах вспыхнул откровенный, ядовитый огонь:
— А вот ваши действия, старший лейтенант, вызывают у меня самый живой интерес. Кто дал вам право вмешиваться в оперативную разработку МГБ? На каком основании сотрудник уголовного розыска вламывается ночью в квартиру осведомителя органов, выбивает из него показания под угрозой оружия и изымает материальные ценности?
Бородин положил ладонь на телефонный аппарат прямой связи с комендатурой:
— Вы превысили служебные полномочия, Платонов. Вы совершили должностное преступление с целью воспрепятствовать следствию по делу государственной важности. В военное время за это ставили к стенке через час после допроса. Сейчас — пятьдесят восьмая, пункт десятый, часть вторая. Попытка срыва правительственных мероприятий. Это десять лет лагерей строгого режима в Озерлаге. Без права переписки и с поражением в правах.
Подполковник снял тяжелую черную трубку, но номер набирать не спешил, впившись взглядом в лицо опера:
— Положите служебное удостоверение и табельное оружие на край стола, старший лейтенант. Прямо сейчас. Вы задержаны до прибытия конвоя.
Платонов не пошевелился.
Внутри него не было страха. Был лишь холодный, расчетливый покой бойца, знающего, что засада врага просчитана на два хода вперед. Алексей посмотрел следователю прямо в переносицу, и на губах сыщика появилась едва заметная, насмешливая улыбка:
— Не торопитесь крутить диск, гражданин подполковник. А то конвой придется вызывать для вас самих.
— Что⁈ — Бородин от неожиданности замер с трубкой у уха.
— Вы сожгли бумажку, подполковник, но не сожгли факты, — негромко произнес Платонов, заложив руки за спину. — Точно такие же признания Коренева, заверенные понятыми и нотариусом, полчаса назад легли на стол городского прокурора и дежурного секретаря горкома партии по кадрам. А черная тетрадочка доцента с перечнем всех взяточников и золото лежат в сейфе начальника управления внутренних дел комиссара Мальцева.
Алексей сделал шаг вперед, сокращая дистанцию:
— В этой тетрадке, Аркадий Павлович, есть пара очень занятных записей за прошлый год. Например, о том, как за две царские десятки и гарнитур карельской березы племянник одного высокопоставленного следователя с Лубянки получил освобождение от службы на дальневосточной границе по липовому диагнозу о пороке сердца. Фамилия там стоит очень знакомая. Ваша фамилия, Бородин.
Подполковник медленно опустил трубку на рычаги. Лицо его на мгновение посерело, на скулах заходили желваки, а пальцы, сжимавшие батистовый платок, побелели:
— Ты блефуешь, щенок петровский…
— Проверим через десять минут, когда прибудет комиссия горкома, — отрезал Платонов. — Ордер на Шестакова вы не отмените, я знаю. Гордыня не позволит. Но арестовать меня в этом кабинете у вас не выйдет.
Дверь за спиной Платонова не просто открылась — она содрогнулась, распахнувшись с глухим, протяжным стоном потревоженных дубовых петель.
В приемной смолк стук машинок.
На пороге кабинета выросла исполинская фигура майора Крида.
Начальник убойного отдела был в расстегнутой генеральской шинели с синими кантами, накинутой на могучие плечи, седая грива волос топорщилась из-под папахи, а в огромной правой лапе великан держал пухлую серую папку с сургучными печатями Особого отдела Московского военного округа.
— Здорово, чекисты, — прогремел бас Крида, от которого зазвенели граненые подвески на люстре. — Что, Бородин, опять чужими руками жар загребаешь? Подвинься-ка от стола, разговор есть. На самом высоком уровне.

Глава 35

Бородин медленно, словно не веря собственным глазам, поднялся из-за полированного стола. Пальцы подполковника судорожно сжались, сминая батистовый платок, а холеное лицо налилось тяжелой, дурной бледностью.
В этих стенах никто и никогда не распахивал дубовые двери ударом кулака. Здесь даже генералы входили на цыпочках, придерживая медные ручки, чтобы не потревожить могильную тишину коридоров. Но Крид стоял на пороге так, словно явился не в следственную часть госбезопасности, а в полковую каптерку на передовой.
— Майор Крид? — процедил Бородин, пытаясь вернуть голосу прежнюю металлическую надменность, но в интонации проскочила предательская, визгливая трещина. — Вы забываетесь! Это следственная часть МГБ СССР, а не петровский обезьянник! Какое право вы имеете врываться в мой кабинет без доклада и вызова⁈
— Право у меня простое, Аркадий Павлович, — ровным, гудящим басом отозвался великан, неторопливо перешагивая порог. Паркет под тяжелыми хромовыми сапогами начальника убойного отдела протяжно скрипнул. — Служебный долг и забота о твоем партийном билете. Захлопни пасть и спрячь свой ножичек для яблок. Мы с Платоновым здесь проездом. Нас ждут на втором этаже.
Чекист нервно дернул щекой:
— На втором?.. Кто вас ждет⁈
— Министр, — Крид бросил на полированное сукно стола тяжелую серую папку с пятью сургучными печатями. Звук удара о дерево прозвучал сухим пистолетным хлопком. — Семен Денисович лично изволил назначить аудиенцию на девять пятнадцать. Так что собирай свои черновики, подполковник, бери ордер на профессора Шестакова и шагай впереди. Только не споткнись на лестнице.
В приемной министра государственной безопасности СССР тишина была иной, чем в коридорах следователей. Здесь не было запаха карболки и казенного страха — пахло полированным карельским орехом, свежими номерами бюллетеней ТАСС, дорогим табаком «Герцеговина Флор» и тонким мятным спиртом, которым протирали мембраны правительственных вертушек. За массивным столом сидел дежурный генерал-майор секретариата, который при появлении Крида молча поднялся, сверил фамилии по списку на тисненом бланке и распахнул тяжелые двойные двери, обитые темно-зеленой кожей.
Кабинет министра подавлял своими циклопическими масштабами.
Высокие своды, затянутые серым шелком, тяжелые дубовые панели с резьбой в виде колосьев и дубовых листьев, гигантский Т-образный стол для заседаний коллегии и огромная карта Советского Союза во всю стену, на которой рубиновыми лампочками мерцали пограничные округа и закрытые зоны.
За письменным столом в глубине зала сидел Семен Денисович Игнатьев.
Министр выглядел уставшим, больным человеком. Лицо партийного функционера, брошенного Сталиным на руководство чекистским ведомством вместо арестованного Абакумова, было одутловатым, землисто-серого цвета, под глазами висели синюшные мешки. Игнатьев страдал тяжелой гипертонией, руки его мелко подрагивали, перебирая стопки спецсообщений, а на краю мраморного письменного прибора стояла батарея аптечных склянок с каплями валерианы и нитроглицерином. Рядом с министром навытяжку стоял начальник следственной части по особо важным делам, нервно переступая с ноги на ногу.
— Проходите, товарищи, — глухим, надтреснутым голосом произнес Игнатьев, не поднимая головы от бумаг. Министр прижал ладонь к левой стороне груди, тяжело переводя дыхание: — Докладывайте коротко, Виктор Иванович. У меня через двадцать минут вызов в Кремль к товарищу Маленкову. Что там за пожар в уголовном розыске, из-за которого комиссар Мальцев оборвал все телефоны приемной?
Крид шагнул вперед, остановившись в трех шагах от министерского стола. Огромная фигура майора заслонила собой свет настольной лампы, заставив начальника следственной части невольно вжать голову в плечи.
— Пожар, товарищ министр, не у нас, — чеканно, рубя каждую фразу, доложил Крид. — Пожар раздувают в аппарате следственной части. В погоне за красивыми показателями по вскрытию так называемых «медицинских заговоров» подчиненные товарища Бородина перешли грань элементарной законности и скатились в прямое пособничество уголовному элементу.
Бородин, стоявший чуть позади Платонова, побелел как мел и попытался вставить слово:
— Товарищ министр! Это клевета! Мы проводим оперативную реализацию директивы ЦК касательно Первого медицинского института…
— Молчать! — не повышая голоса, но с такой ледяной яростью оборвал его Крид, что чекист захлебнулся собственным вздохом. Майор медленно раскрыл серую папку, выложив на министерское сукно три документа: — Вот подлинник заявления доцента Коренева. Того самого «бдительного коммуниста», на чьем доносе товарищ Бородин выписал ордер на арест заслуженного деятеля науки профессора Шестакова.
Игнатьев надел роговые очки, придвинул лист к себе. Глаза министра забегали по прыгающим строкам, выведенным трясущейся рукой доцента.
— Коренев признает, — продолжал Крид, — что сфабриковал обвинения против своего научного руководителя из корысти, надеясь занять кафедру после того, как Шестаков завернул его безграмотную диссертацию. Но это лишь верхушка айсберга. Сегодня ночью оперативниками МУРа в квартире доцента изъяты пятьдесят золотых монет царской чеканки, валюта и черная бухгалтерия. Два года этот гражданин торговал фальшивыми справками для призывников и списывал казенный морфий центнерами.
Великан сделал паузу, заглядывая министру прямо в переносицу, и выложил второй лист:
— А вот выписка из оперативного журнала учета дезертиров и взяткодателей. Среди прочих клиентов гражданина Коренева, получивших освобождение от службы на границе за взятку в две царские десятки, значится родной племянник подполковника Бородина. Факт укрывательства валютчика и торговли бланками строгой отчетности в следственной части знали еще в ноябре. Однако вместо ареста спекулянта товарищ Бородин использовал его шкурные интересы, чтобы состряпать липовое политическое дело против беспартийного профессора с мировым именем.
В кабинете повисла такая страшная, удушливая тишина, что стало слышно, как за окном с шелестом оседает снег на карнизе.
Лицо министра Игнатьева на глазах наливалось нездоровой, темно-бордовой краской. Вены на висках сановника вздулись, рука судорожно потянулась к графину с водой, расплескав капли на сукно. Министр медленно поднял тяжелый взгляд на застывшего навытяжку Бородина.
Игнатьев был чиновником робким, смертельно боявшимся гнева Хозяина, но в одном он разбирался безошибочно: если компромат о торговле фальшивыми справками и взятках родственников следователей МГБ дойдет до Сталина или комиссии партийного контроля, на Лубянке полетят не погоны — полетят головы всего руководства следственной части.
— Это правда, Бородин? — тихо, с присвистом спросил министр. Голос его дрожал от бешенства.
— Товарищ министр… произошло недоразумение… меня ввели в заблуждение… — забормотал следователь, обливаясь холодным потом, теряя остатки офицерского лоска. — Мы проверяли сигналы… мы действовали в рамках особой бдительности…
— Бдительности⁈ — Игнатьев с неожиданной силой грохнул кулаком по столу, так что подпрыгнул хрустальный графин. — Ты мне фальшивку уголовника подсовываешь накануне съезда партии⁈ Ты понимаешь, мерзавец, что Шестаков — личный консультант маршала Василевского⁈ Что если бы этот старик сегодня лег на допрос в Лефортово, нас бы завтра на Ближней даче к стенке поставили за срыв лечения высшего комсостава армии⁈
Министр тяжело задышал, комкая в кулаке черновик ордера на арест:
— Сдать удостоверение и табельное оружие дежурному по управлению. Немедленно! Вы отстранены от должности, Бородин. Завтра ваше дело рассмотрит комиссия партийного контроля. Пошел вон с моих глаз!
Бородин дернулся, судорожно сглотнул, расстегнул кобуру, дрожащими пальцами положил новенький «ТТ» на край приставного столика и, не поднимая глаз, выскользнул из кабинета серой, раздавленной тенью.
Игнатьев откинулся на спинку высокого кожаного кресла, сунул под язык таблетку нитроглицерина и прикрыл глаза. Через минуту министр глубоко выдохнул, открыл взгляд и посмотрел на Крида с тяжелой, свинцовой усталостью старого аппаратчика:
— Документы Коренева забирает следственное управление внутренних дел. Оформить как обычную спекуляцию и торговлю бланками, без всякой политики. Шестакова восстановить на кафедре к исходу сегодняшнего дня. Приказ ректору передадут по правительственной связи.
Взгляд министра скользнул по фигуре Платонова, задержавшись на рубиновой эмали Красной Звезды на его кителе:
— А вам, товарищи сыщики, советую держать язык за зубами. Время сейчас такое… одно лишнее слово — и никакие прошлые заслуги не спасут. Ступайте.
Когда тяжелые двери министерского кабинета захлопнулись за их спинами, Платонов перевел дух. На лестнице Лубянки по-прежнему царила стерильная, мертвая тишина, но воздух уже не казался таким свинцовым.
Они вышли на морозное гранитное крыльцо площади Дзержинского. Весеннее солнце, пробившееся сквозь рваные тучи, слепило глаза, искрясь на влажном асфальте.
У обочины урчал двенадцатицилиндровым мотором черный «Хорьх» майора. Крид не спеша достал из кармана тяжелый портсигар, но папиросу брать не стал — лишь щелкнул серебряной крышкой и тяжело, по-отечески опустил широкую ладонь на плечо Платонова.
— Вот и всё, старлей. Ордер разорван. Дело закрыто.
— Спасибо вам, Виктор Иванович, — тихо, но от всего сердца произнес Алексей, глядя великану в глаза. В голове криминалиста двадцать первого века снова вспыхнул тот давний, неразрешимый вопрос: кто же такой этот седой исполин, перед которым трепещут даже министры Лубянки, и откуда в нем эта гранитная, нечеловеческая мощь?
Крид чуть заметно прищурился, словно прочитав мысли подчиненного, и в светлых глазах начальника убойного отдела промелькнула грустная, древняя мудрость:
— Не меня благодари, Платонов. Себя благодари. Ты ночью в змеиное гнездо полез не ради звездочек на погонах, а за человека стоял. А пока человек за человека зубами держится — никакая государственная машина его перемолоть не сможет. Только помни, Алексей: впереди грозный год. Пятьдесят второй нам еще покажет свои волчьи зубы. Держи строй, старлей.
В Малый Казенный переулок Платонов приехал к полудню.
Снег во дворе таял, с крыш звонко, по-весеннему капала капель. У ворот дядя Миша, уже без ружья, мирно смолил самосад, щурясь на солнце, а трехцветный кот на завалинке лениво грел рыжий бок.
Сыщик поднялся по скрипучим деревянным ступеням, толкнул дверь в свою каморку — и замер на пороге.
В комнате было светло и тихо. В голландке догорали последние угли, чайник на круглом столе укрывала теплая шаль тети Паши.
У окна стояла Вера.
Она уже не плакала. Девушка была в строгом темно-синем кителе, волосы аккуратно уложены, но в тонких пальцах, сжимавших подоконник, чувствовалось нечеловеческое напряжение последних часов ожидания.
Услышав скрип половиц, она стремительно обернулась. В ее огромных темных глазах, уставших от бессонной ночи, вспыхнула немая, отчаянная мольба.
Платонов медленно снял фуражку, шагнул к ней и тепло, устало улыбнулся:
— Всё, Верочка. Отбой тревоги. Ордер аннулирован лично министром. Отец твой дома, через час ему позвонят из ректората с официальными извинениями. Кафедра остается за ним.
Вера замерла на долю секунды, словно не в силах осознать услышанное.
Губы ее дрогнули, с них сорвался тихий, прерывистый вздох, и вся та стальная, прокурорская выдержка, которую она держала в себе из последних сил, растаяла без следа.
Девушка бросилась к нему, обвила руками его шею и уткнулась лицом в плечо, сотрясаясь от беззвучных, очищающих слез облегчения. Платонов крепко прижал ее к себе, чувствуя, как бьется ее сердце — быстро, горячо, доверчиво. Рука его бережно гладила ее шелковистые темные волосы, впитывая запах морозного воздуха и весенней капели.
— Живой… спас… — шептала она сквозь слезы, целуя его колючую, небритую щеку. — Алеша… родной мой… Я знала… я верила, что ты сможешь…
— Я же обещал, Вера Николаевна, — тихо произнес Платонов, прижимая ее к своей груди так крепко, словно боялся выпустить в этот неспокойный, суровый мир. — На все калибры. До конца.
За окном звенела мартовская капель, над древними крышами Москвы разгоралось бледное весеннее солнце, а впереди их ждала новая, еще не написанная глава великой истории, в которой верность, честь и любовь оставались единственной несокрушимой броней против любого исторического лихолетья.

К трем часам пополудни петровские коридоры гудели совсем на другой лад: слух о том, что убойный отдел Крида за одно утро разнес в щепки громкое чекистское дело и вывернул наизнанку институтского парторга-кляузника, разнесся по кабинетам со скоростью пороховой дорожки.
В кабинете заместителя начальника управления стоял сизый, хоть топор вешай, табачный дым. Полковник Дронов сидел за столом, вцепившись потными ладонями в край полированной столешницы, и брезгливо, словно ядовитых гадюк, разглядывал выложенные перед ним вещественные доказательства.
Тяжелый суконный чулок был распорот; золотые царские червонцы тускло поблескивали рядом с черной тетрадью доцента Коренева, на страницах которой химическим карандашом были до копейки расписаны взятки за фальшивые язвы, пороки сердца и липовые брони.
— Значит, обыкновенная спекуляция валютой в особо крупных размерах и содействие уклонению от воинской службы… — Дронов нервно промокнул лысину надушенным платком, стараясь не встречаться взглядом со стоявшим у окна Платоновым. Голос полковника сочился притворной, еле сдерживаемой сладостью человека, которому только что прищемили хвост тяжелой чугунной дверью. — Я, собственно, товарищи офицеры, с самого начала подозревал нечто подобное. Сигнализировал руководству: в медицинских кругах окопались ловкачи и хапуги, прикрывающиеся партийными билетами! Хорошая работа, старший лейтенант. Инициатива, проявленная в рамках законности…
— Так точно, товарищ полковник, — с широкой, наглой фронтовой ухмылкой перебил его Громов, подпирая плечом дубовый шкаф с инструкциями. Разведчик нарочито громко поскреб ногтем орден Красной Звезды на кителе. — Вы у нас завсегда впереди паровоза бежите, только свисток почему-то сзади гудит. Мы вот с Лехой думали: может, вам лично эту кубышку в горком партии снести? Заодно и объясните товарищам секретарям, отчего это в вашем ведомстве племянники лубянских следователей от армии по фальшивым справкам бегают, пока сибирские дивизии на Дальнем Востоке снег топчут?
Дронов поперхнулся воздухом, судорожно втянул дряблые щеки и со стуком захлопнул папку:
— Разговорчики, капитан! Материалы изъятия немедленно передать в отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности, опись составить в трех экземплярах, золото сдать в Госбанк по весу! А вам, Платонов… вам объявлена устная благодарность начальника главка. Можете быть свободны до завтрашнего развода.
Выйдя на гулкую лестничную клетку, Грач от души хлопнул напарника по здоровому плечу:
— Видал, как у него поджилки затряслись? Чистый заяц под кустом. Думал старика Шестакова с потрохами сдать, а теперь сам не знает, в какую щель задницу спрятать. Ладно, Леха, дуй на Малую Бронную. Тебя там, чай, с полудня выглядывают. А я в дежурке посижу, пригляжу, чтоб эти писаря в описи червонцы не ополовинили.
В старом доме на углу Малой Бронной и Ермолаевского переулка пахло совсем иной, довоенной и почти забытой московской жизнью.
Здесь, в профессорской пятикомнатной квартире с лепными потолками высотой в четыре метра, воздух был напоен духом сухой аптечной ромашки, настойки валерианы, старой кожи книжных переплетов и крепко заваренного цейлонского чая. Утренний ураган, едва не снесший семью в лагерную бездну, оставил после себя лишь распахнутые настежь створки платяных шкафов, где еще недавно судорожно собирали фанерный чемоданчик с теплыми носками и сухарями, да неровные следы капель сердечных капель на полированном столике в прихожей.
Профессор Николай Петрович Шестаков сидел в глубоком вольтеровском кресле у незажженного камина, укутав худые ноги клетчатым шотландским пледом.
Это был высокий, сухопарый старик с благородным, словно выточенным из слоновой кости лицом, седой острой бородкой клинышком и удивительно ясными, глубокими серыми глазами, вокруг которых залегли лучистые морщинки многолетней усталости. Тонкие, длинные пальцы хирурга, помнившие сотни сложнейших фронтовых полостных операций, слегка подрагивали, сжимая янтарный мундштук незажженной папиросы.
Рядом хлопотала супруга профессора, Анна Сергеевна — миниатюрная седая женщина с царственной петербургской осанкой, которая поминутно подливала в тонкую чашку кузнецовского фарфора горячий взвар и украдкой вытирала кончиком кружевного платка припухшие от слез веки.
Когда Вера ввела Платонова в кабинет, старик медленно поднялся навстречу, отстранив плед.
— Папа, не вставай, тебе нельзя волноваться, — бросилась к нему дочь, но Николай Петрович мягко, повелительно остановил ее движением руки.
Профессор подошел к Алексею вплотную, пристально, до самого дна заглянул сыщику в глаза и обеими руками крепко, с неожиданной для перенесенного удара силой пожал широкую мозолистую ладонь старлея:
— Спасибо вам, Алексей Григорьевич. Верочка мне все рассказала… от первого до последнего слова. Я старый человек, полвека в медицине, повидал на своем веку и германскую войну, и тиф в гражданскую, и сорок первый под Вязьмой. Думал, меня уже ничем удивить нельзя. Но то, что вы сделали этой ночью… войти в пасть к этим безумцам, рискуя собственной головой ради старика, которого вы толком и не знали… Это рыцарство, дорогой мой. Настоящее, чистое русское офицерство, которого, я грешным делом думал, уже не осталось на нашей многострадальной земле.
— Бросьте, Николай Петрович, — чуть смущенно ответил Платонов, чувствуя, как в непривычной профессорской обстановке его муровская выправка кажется излишне угловатой. — Дело не в рыцарстве. Вы стольких парней с того света вытащили, что за вашу жизнь пол-Москвы должно было горой встать. Просто мне повезло чуть больше остальных: вовремя нащупал у доцента слабое место. А крысы, они при первом хорошем окрике всегда сдаются.
— Садитесь к столу, Алексей, умоляю вас, — засуетилась Анна Сергеевна, подвигая тяжелый стул с резной спинкой. — Вы же голодный, с ночи на ногах! Верочка, деточка, неси пироги с капустой из печи, они еще теплые. И графинчик с вишневой настойкой из буфета достань.
Вечер прошел в удивительном, неспешном тепле. За круглым столом под большим шелковым абажуром цвета топленого молока пили чай из пузатого серебряного самовара, пахнущего березовыми шишками, говорили о фронтовых госпиталях, вспоминали санитарные поезда и старую Москву времен нэпа.
Старый профессор оживал на глазах: щеки его порозовели, речь снова обрела четкость и академическую вескость, хотя в глазах ученого нет-нет да проскальзывала затаенная, горькая тревога человека, осознавшего, по какому тонкому льду ходит сейчас вся страна.
— Вы ведь понимаете, Алексей, — негромко произнес Шестаков, когда женщины вышли на кухню убирать посуду, и в кабинете остались только двое мужчин под мерное тиканье старинных бронзовых часов. — Дело ведь не во мне и не в несчастном Кореневе. Аркадий — просто мелкая, тщеславная сошка, возомнившая себя вершителем судеб. Беда глубже. В обществе разливается тяжелый, ядовитый морок подозрительности. Людей заставляют видеть врага в каждом, кто читает иностранные журналы или смеет лечить не по утвержденным инструкциям райкома. Сегодня вы отвели топор от моей шеи. Но завтра этот маховик закрутится снова. И дай бог, чтобы у нашего народа хватило сил пережить это помрачение.
— Переживем, Николай Петрович, — твердо отозвался Платонов, глядя на ровный свет настольной лампы. Сыщик из будущего знал досконально: мороку оставалось кружить над страной ровно год. Весной пятьдесят третьего начнется совсем другая эпоха, но до этого спасительного марта нужно было еще дожить, не сломав хребта и не запятнав совести. — Главное — не пятиться. И держать строй, что бы сверху ни летело.
Около десяти вечера Вера пошла провожать Алексея до трамвайной остановки у Никитских ворот.
На улице стояла звонкая, прозрачная оттепель. С крыш доходных домов с ленивым плеском срывались редкие тяжелые капли, разбиваясь о темный, освободившийся от наледи асфальт. Весенний ветерок доносил с бульваров горьковатый дух тополевых почек, сырой земли и близкой воды с Патриарших прудов.
Они шли рядом по узкому тротуару Ермолаевского переулка. Вера держала его под руку, прижавшись плечом к жесткому сукну москвички. На ней был простой шерстяной берет и темное демисезонное пальто с лисьим воротником, в котором она казалась совсем юной, тоненькой курсанткой, а не грозным следователем по особо важным делам.
— Знаешь, Алеша, — тихо заговорила она, глядя под ноги на мерцающие в свете фонарей лужи. — Когда утром Бородин сжег бумагу, и ты остался там один, без оружия… Я стояла у телефонной будки на углу и думала: если тебя сейчас выведут под конвоем, я прямо там, на площади, достану свой служебный «Вальтер». Плевать на трибунал, плевать на все кодексы в мире. Я бы не отдала тебя им.
Платонов остановился под сенью старой раскидистой липы, взял ее лицо в свои широкие ладони, заставляя поднять глаза. В полумраке переулка зрачки девушки казались огромными, бездонными, полными той безоглядной, святой женской преданности, за которую на фронте шли на пулеметные амбразуры.
— Глупая ты, Вера Николаевна, — с нежной, щемящей усмешкой произнес Алексей, стирая большим пальцем случайную дождевую каплю с ее щеки. — Следователю юстиции стрелять по чекистам в центре Москвы — это уж ни в какие процессуальные нормы не лезет. Нам с тобой еще долго жить, детей растить и город от шпаны чистить. Так что пистолет держи на предохранителе.
Она не ответила. Лишь потянулась к нему всем телом, прижалась губами к его холодным от сырого ветра губам — жадно, горячо, до боли зажмурившись.
В этом поцелуе среди весенней московской ночи растворились все страхи прошедших суток: и серые коридоры Лубянки, и лагерные угрозы, и подлый доцентский шепот. Остались только двое людей, нашедших друг друга посреди бушующего исторического водоворота.
Когда Платонов вернулся на Петровку, стрелки на Спасской башне отбили полночь.
В управлении царила сонная тишина, лишь дежурный сержант у селектора клевал носом над раскрытой амбарной книгой. Алексей поднялся на четвертый этаж, чтобы забрать из сейфа документы, и замер в конце коридора: из-под двери кабинета начальника отдела полосой пробивался желтый свет.
Старлей толкнул створку.
Крид сидел за своим массивным столом у распахнутого окна, впуская в комнату свежий мартовский воздух. На майоре не было кителя — широкие плечи великана обтягивала простая серая бязевая сорочка с расстегнутым воротом. Перед великаном стоял неизменный стакан с остывшим настоем таежных трав, а в руках он держал раскрытую папку с грифом «Совершенно секретно», испещренную непонятными карандашными пометками.
— Проводил невесту? — не оборачиваясь, глухо спросил майор, безошибочно узнав походку подчиненного.
— Проводил, Виктор Иванович. Дома все спокойно. Отец в порядке, завтра возвращается в клинику.
Крид медленно повернул к нему свое тяжелое, вырубленное из сибирского гранита лицо. В светлых глазах великана не было усталости, но на челе лежала печать такой древней, нечеловеческой думы, от которой у Платонова мороз продрал по коже:
— Хорошо, что спокойно. Только иллюзий не строй, Платонов. Сегодня мы им по зубам дали, они отползли. Но раненый зверь опаснее вдвойне. Осенью будет съезд партии. Начнется такая драка за власть вокруг кремлевской стены, какой эта страна сорок лет не видела. И полетят не мелкие доценты — затрещат министерства и маршальские дачи.
Майор захлопнул папку, и звук этот прозвучал в ночной тишине кабинета подобно глухому удару могильной плиты:
— Береги Веру, Алексей. Держи порох сухим, а сердце в броне. Настоящая буря еще только собирается над нашими головами. И встречать ее придется грудью. На все калибры.

Глава 36

Воскресный полдень заливал тихую Малую Бронную тем особенным, прозрачным золотом, какое случается в Москве лишь в пору первой настоящей весенней победы над затянувшимися холодами. Ветви старых лип за коваными решетками Патриарших прудов уже подернулись нежной, едва проклюнувшейся зеленой дымкой, в которой хлопотали ошалевшие от тепла воробьи, а по сухому асфальту гулко звенели колеса редких легковушек да постукивали деревянные каблучки нарядных москвичек.
Поднимаясь по широкой парадной лестнице доходного дома с лепными гирляндами на потолке, Платонов невольно одернул полы своего лучшего темно-серого шерстяного пиджака. После прокуренных кабинетов МУРа и вечной сырости засад этот чистый, вымытый с мылом подъезд с ковровой дорожкой казался осколком совершенно иной жизни. В правой руке старлей нес увесистый бумажный кулек с настоящей антоновкой и коробку шоколадного набора фабрики «Красный Октябрь», добытую через завмага на Смоленской не без содействия вездесущего Грача.
Дверь распахнулась в то же мгновение, едва палец коснулся пуговицы звонка, будто гостя караулили у порога последние полчаса.
— Проходи же, Алеша, ну что ты застыл как на посту! — Вера шагнула навстречу, и лицо ее озарилось такой чистой, неприкрытой радостью, от которой у бывалого опера на мгновение перехватило дыхание.
На ней было легкое креповое платье василькового цвета с круглым белым воротничком, подчеркивавшим тонкую шею, а темные волосы, схваченные гребнем из черепахового панциря, мягкими волнами рассыпались по плечам. Ничего не напоминало о той суровой следовательнице прокуратуры в форменном кителе с погонами юриста третьего класса: сейчас перед Алексеем стояла домашняя, сияющая молодая женщина, от которой веяло свежестью ландышевого мыла и счастливым предвкушением праздника.
Она приняла из его рук гостинцы, мимолетно, будто невзначай коснувшись прохладными пальцами его ладони, и этот крошечный жест отозвался в груди Платонова горячей, тугой волной.
— Проходите, дорогой Алексей Григорьевич, раздевайтесь непременно, — из глубины просторной прихожей, вытирая руки вафельным полотенцем, навстречу вышла Анна Сергеевна.
Мать Веры, одетая в строгое темно-синее шерстяное платье с жемчужной брошью у ворота, держалась с той врожденной петербургской благожелательностью, которая не подавляет гостя величием, а сразу вводит его в круг старых семейных друзей.
Из глубины пятикомнатной квартиры доносились упоительные ароматы настоящего воскресного пира: жареной с чесноком и розмарином телятины, сдобного теста со свежей капустой и крепко заваренного чая с бергамотом.
В большой столовой с четырехметровыми потолками и массивным дубовым буфетом, за стеклами которого мерцал парадный мейсенский фарфор, царило торжественное оживление. Стол, накрытый белоснежной камчатной скатертью с выбитыми вензелями, ломился от угощений, выставленных с той старомодной щедростью, какую в столице сохранили лишь немногие профессорские дома. Хрустальные салатники с квашеной слободской капустой соседствовали с тонкими ломтями малосольной осетрины, в серебряной корзинке высились еще дышащие жаром слоеные пирожки, а в тяжелых пузатых графинчиках с притертыми пробками играла рубиновыми искрами домашняя вишневая наливка и прозрачная зубровка.
Николай Петрович Шестаков стоял у высокого окна, выходившего в тихий Ермолаевский переулок. За прошедшие две недели от пережитого стариком кошмара не осталось и следа. Профессор выглядел подтянутым, гладко выбритым, в безупречной белой сорочке и строгом университетском сюртуке. Седая бородка клинышком была аккуратно подстрижена, а во взгляде серых умных глаз снова светилась та глубокая, неторопливая сила большого ученого, которую не смогли сломать ни доносы завистников, ни угрозы кабинетов госбезопасности.
Увидев Платонова, старик шагнул вперед широким, уверенным шагом и обеими руками сжал ладонь сыщика:
— Рад видеть вас в добром здравии, Алексей Григорьевич! Очень, бесконечно рад! Проходите к столу, гостем будете желанным и самым дорогим. Мы с Анной Сергеевной вас со вчерашнего вечера дожидаемся.
— Здравствуйте, Николай Петрович, — улыбнулся Платонов, отвечая на крепкое рукопожатие. — Вижу, клиника пошла на пользу. Говорят, на Пироговке студенты в коридорах хлопали, когда вы в аудиторию вошли?
— Хлопали, грешен, сорвали начало лекции по пропедевтике, — профессор добродушно усмехнулся в усы, но в глазах его мелькнула затаенная грусть. — Молодцы ребята, не побоялись показать свое отношение. Да и совет факультета встретил пристойно. Коренев, знаете ли, вчера спешно подал заявление об уходе по собственному желанию, сославшись на расстройство нервной системы. Кабинет освободил за полчаса, даже гербарии свои бросил. Туда ему и дорога. Но довольно о грустном! Прошу всех садиться. Верочка, золотко, подай приборы нашему герою.
Обед начался чинно, по старинному заведенному порядку. Анна Сергеевна разливала по глубоким тарелкам прозрачный янтарный бульон с домашней лапшой и нежными фрикадельками, а Вера хлопотала вокруг Алексея, подкладывая на его тарелку лучшие куски телятины и горячие пирожки.
Девушка сидела напротив, прямо под мягким желтым кругом тяжелого шелкового абажура с кистями, и почти не притрагивалась к еде. Ее темные ясные глаза неотрывно, с нескрываемым обожанием и трепетом следили за каждым движением Платонова — за тем, как он уверенно держит серебряную вилку, как спокойно и негромко отвечает на расспросы профессора, как на его мужественном, тронутом ранней сединой на висках лице вспыхивает сдержанная, обаятельная улыбка. Когда взгляды их случайно встречались над дымящимся блюдом, Вера чуть смущенно опускала ресницы, но уже через мгновение снова поднимала лицо, не в силах скрыть переполнявшей ее нежности.
Когда с бульоном и закусками было покончено, Николай Петрович постучал черенком ножа о тонкий хрустальный бокал, призывая к вниманию. В столовой воцарилась благоговейная, теплая тишина, в которой слышалось лишь мерное шуршание занавесок от легкого весеннего сквозняка.
Профессор наполнил рюмки граненой зубровкой, поднялся во весь свой высокий рост и повернулся к Платонову. Лицо пожилого врача стало строгим и необычайно торжественным:
— Друзья мои. Мы собрались сегодня не просто отметить приход весны и окончание моих временных невзгод. Я хочу поднять этот бокал за человека, благодаря которому наш дом вообще остался цел. За тебя, Алексей.
Старик сделал небольшую паузу, глядя сыщику прямо в душу своими проницательными глазами:
— На моем долгом веку мне довелось видеть множество храбрецов. Видел я лихих кавалеристов в германскую, встречал отчаянных командиров на фронтах Великой Отечественной, знавал людей, готовых без колебаний броситься под танк с гранатой. Это великое мужество, спору нет. Но есть иная храбрость, куда более редкая и неизмеримо более тяжелая. Храбрость гражданина, который среди всеобщего морока, страха и малодушия находит в себе силы встать в полный рост против слепой, давящей машины произвола. Не ради славы, не ради звездочек на погонах, а просто потому, что не может предать правду и бросить в беде человека.
Николай Петрович поднял рюмку чуть выше, и голос его дрогнул от с трудом сдерживаемого волнения:
— Ты пошел в самое пекло, Алексей Григорьевич. Рисковал жизнью, честью, офицерским званием, зная, что в случае малейшей ошибки тебя самого сотрут в лагерную пыль. И совершил ты это ради нас. Пока на нашей земле служат такие сыщики, пока в милиции есть такие офицеры чести, как вы с вашим легендарным майором, никакая тьма не сможет окончательно поглотить эту страну. За твое благородное сердце, сынок. За твое мужество и за то, чтобы рука твоя никогда не дрогнула!
— За Алешу! — тихо, но с такой пронзительной силой выдохнула Вера, поднимая свой бокал, что звон хрусталя отозвался под высоким потолком чистой серебряной нотой. Глаза девушки блестели от выступивших слезинок гордости, щеки пылали румянцем, а рука, державшая тонкую ножку бокала, чуть заметно подрагивала.
Анна Сергеевна молча прижала надушенный платок к глазам, согласно кивая каждому слову мужа.
Платонов поднялся, чувствуя, как к горлу подкатил непривычный, горячий комок. Опер привык к скупым благодарностям комдивов на передовой, к сухому «молодец» от комиссара Мальцева и железному рукопожатию Крида. Но здесь, перед этими чистыми, много выстрадавшими русскими интеллигентами, его фронтовая броня дала трещину, уступая место глубокому, выстраданному человеческому теплу.
— Спасибо вам, Николай Петрович. И вам, Анна Сергеевна, — негромко, но так веско произнес Алексей, что каждое слово весило полновесным золотником. — Для меня честь сидеть за этим столом. А насчет долга… Знаете, на войне нас учили одному простому правилу: своих на нейтральной полосе не бросают. Никогда и ни при каких раскладах. Москва — это ведь тоже передовая, только окопы не всегда видны. И пока мы дышим, мы с этих позиций не уйдем. За ваш дом. За мир и покой под этой крышей.
Они выпили. Зубровка мягко обожгла горло пряным полынным жаром, оставив долгое, согревающее послевкусие.
Вера тут же подала Алексею чашку с горячим черным чаем, украдкой перехватив его взгляд. В этой немой паузе, когда звенели серебряные ложечки и Анна Сергеевна начала разрезать большой пирог с вишневым вареньем, между ними окончательно исчезли последние служебные преграды. Осталась лишь та чистая, ясная глубина взаимного чувства, которая уже не нуждалась в громких признаниях на людных улицах, спокойно и уверенно ожидая своего заветного часа в тишине натопленной комнаты в Малом Казенном.

В первой декаде апреля мокрый снег на подмосковных трактах окончательно превратился в рыжую жижу, но ночные заморозки все еще сковывали колеи тонкой стеклянной коркой, превращая любое загородное шоссе в коварную ледяную стиральную доску.
Трофейный «Хорьх» майора Крида шел по старому Можайскому шоссе размеренно, басовито урча двенадцатью цилиндрами. Тяжелая машина с длинным хищным капотом и полированными крыльями рассекала утренний туман, стелившийся над хвойными перелесками за Одинцовом. За рулем сидел старший сержант Коля Воронов — двадцатичетырехлетний вологодский парень, бывший механик-водитель танковой бригады, которого майор три года назад лично выдернул из госпиталя и определил на Петровку. Коля крутил большую бакелитовую баранку скупо, по-хозяйски, объезжая глубокие выбоины с талой водой и лишь изредка поглядывая в узкое зеркальце заднего вида.
Крид дремал на широком кожаном диване рядом с водителем.
Майор расстегнул ворот драпового демисезонного пальто, из-под которого виднелся простой темно-синий шерстяной китель без орденских планок, и уронил подбородок на грудь. В предрассветных сумерках седая грива великана казалась вылитой из матового серебра, а широкие плечи мерно покачивались в такт неторопливому ходу тяжелого автомобиля. Начальник убойного отдела возвращался из закрытого санатория в Архангельском, где с полуночи до четырех утра сидел над секретными материалами по линии армейской контрразведки.
Дорога в этом месте ныряла в узкую лесную лощину между двумя крутыми песчаными откосами, густо поросшими вековыми замшелыми елями.
Внезапно Воронов резко прижал педаль тормоза. «Хорьх» клюнул тяжелым носом, с глухим шуршанием юзом прочертив колесами по обледенелому гравию: поперек проезжей части, перегораживая обе колеи, вповалку лежали три толстые сосновые лесины со свежими, еще сочащимися желтой смолой спилами.
— Товарищ майор, гляньте-ка, — сержант потянулся рукой к кобуре с табельным «ТТ», лежавшей на соседнем сиденье. — Лесоповал, что ли, балует? Так ведь делянок здесь сроду не бывало…
Договорить шофер не успел.
С правого лесистого откоса, из темноты замаскированного еловым лапником блиндажа, с сухим железным треском ударил ручной пулемет Дегтярева.
Звук очередей в узком каменном мешке лощины не просто громыхнул — он разорвал утреннюю тишину на куски, многократно отражаясь от песчаных обрывов сплошным пулеметным клекотом. Тяжелые винтовочные пули калибра 7,62 с медными и стальными сердечниками на дистанции в двадцать шагов вскрывали немецкую броню автомобиля, словно тонкую консервную жесть.
Лобовое стекло со стороны водителя брызнуло внутрь салона снопом острой алмазной крошки.
Первая же строчка крупповской стали пришлась прямо в грудь и шею сержанта Воронова. Парня швырнуло назад, голова его с глухим стуком мотнулась о боковую стойку, а руки судорожно заклинили рулевое колесо. Кровь из перебитой сонной артерии хлестнула на кожаный щиток приборов, мгновенно залив циферблаты спидометра и амперметра густым горячим багрянцем. Нога убитого соскользнула с педали тормоза, безжизненно ткнувшись в пол, и лишенная управления машина, взревев мотором на холостом ходу, на полном скаку врезалась правым крылом в толстый придорожный вяз.
Удар был страшной силы: лопнул бампер, капот вздыбился гармошкой, фонтан кипящей воды и пара из пробитого радиатора ударил в кроны деревьев.
А пулемет сверху не смолкал ни на секунду.
Стрелок на откосе работал хладнокровно, методично, с безжалостной выучкой фронтового заградотряда. Он вколачивал дисковые магазины один за другим, не экономя боеприпасов. Пули вспарывали крышу кабины, в щепки разносили дубовую отделку дверей, рвали кожаные подушки сидений в серые клочья конского волоса. Следом за дегтяревским диском с левого фланга застучали два трофейных пистолета-пулемета, засыпая неподвижный остов автомобиля косыми веерами свинца.
Машину буквально решетили на месте.
Больше двух сотен пуль прошли сквозь салон насквозь, выбивая из металла тучи искр и заставляя истерзанный кузов содрогаться в мелкой предсмертной лихорадке. Когда последний диск с глухим лязгом опустел, над оврагом повисла густая, звенящая тишина, нарушаемая лишь шипением вытекающего антифриза, монотонным треском остывающего блока цилиндров да глухим стуком тяжелых капель крови, сочившейся из распахнутой водительской двери на мерзлый гравий.
Из ельника на обочину бесшумно соскользнули трое.
Все трое были одеты в новенькие армейские маскировочные халаты грязно-серого цвета, на головах — глубоко надвинутые суконные подшлемники, закрывавшие лица до самых глаз. Старший группы, плотный, широкоплечий мужчина в офицерских яловых сапогах, быстро подошел к разбитому «Хорьху», держа в опущенной руке трофейный «Парабеллум». Он заглянул в изрешеченный салон сквозь дымящуюся пробоину в борту.
Внутри царила кровавая каша. Воронов лежал лицом на баранке, неестественно подогнув ноги; тело великана Крида, принявшее на себя добрый десяток прямых попаданий, сползло на пол кабины, запрокинув окровавленную голову на разорванную спинку сиденья. Темное пальто майора превратилось в лохмотья, на левой стороне груди зияли рваные дыры, из которых толчками выплескивалась черная венозная кровь, заливая настил.
Старший на секунду задержал холодный, цепкий взгляд на неподвижном лице начальника убойного отдела, тронул кончиком сапога обвисшую кисть сержанта, затем коротко махнул рукой своим подручным:
— Всё. Готов медведь. Оружие в кузов, уходим через просеку к железнодорожной насыпи. До приезда оперативной группы у нас двадцать минут.
Неизвестные растворились в густом подмосковном ельнике так же бесшумно, как и появились, оставив после себя лишь едкий запах сгоревшего пироксилина, россыпи стреляных гильз в талом снегу да дымящуюся груду искореженного немецкого металла.
В дежурной части на Петровке, 38 тревожный зуммер аппарата прямой связи взвыл в семь часов двенадцать минут утра.
Платонов и Громов в этот момент находились в кабинете убойного отдела, разбирая утренние сводки по кражам со складов треста столовых. Когда из коридора донесся топот дежурного капитана, Алексей инстинктивно вскинул голову — опытный слух сыщика безошибочно уловил в этой суматохе ту особую, предельную ноту опасности, которая звучит в управлении лишь в часы самых страшных бедствий.
Дверь распахнулась с треском. Дежурный по главку, пожилой майор с багровыми от бессонницы глазами, замер на пороге, судорожно хватая ртом воздух:
— Платонов! Громов! Оружие к бою, живо во двор!
— Что стряслось, Семеныч? — Грач вскочил со стула, мгновенно сгребая со стола кожаную кобуру.
— Засада на старом Можайском тракте, за Одинцовом! — выдохнул дежурный, и голос его сорвался на сиплый шепот: — Постовой с железнодорожного переезда доложил: пулеметный бой в лощине, машина майора Крида разбита в хлам, кругом кровища! Мальцев лично приказал поднять по тревоге дежурный дивизион! Бегом!
У Платонова внутри все словно оборвалось, провалившись в ледяную пустоту.
Через минуту синяя оперативная «победа» убойного отдела с воющей сиреной уже вылетала через чугунные ворота Петровки, взметая фонтаны грязных весенних брызг на мостовую Страстного бульвара. За рулем сидел Громов. Разведчик гнал машину на пределе возможностей горьковского мотора, выжимая педаль в самый полик, остервенело сигналя редким утренним трамваям и срезая углы по встречным полосам.
Алексей сидел рядом, молча сжимая рукоять нагана в кармане москвички. Мысли в голове оперативника неслись со скоростью пулеметной ленты: Крид… Исполинский старик, державший на своих могучих плечах весь уголовный розыск Москвы, человек, заставивший Лубянку отступить и спасти семью Шестаковых. Кому понадобилось убирать начальника убойного отдела именно сейчас, когда весенний морок в столице начал сгущаться перед решающей схваткой за кремлевскую власть? Уголовники на такую операцию пойти не могли: у них не было ни армейских пулеметов, ни точных графиков движения майорского автомобиля, ни той ледяной дисциплины, с которой устраиваются военные засады на шоссе. Это была работа специалистов совсем иного ранга.
До лощины за Одинцовом долетели за сорок минут.
Место побоища предстало перед сыщиками во всей своей жуткой наготе. Оцепление из трех местных милиционеров в намокших шинелях переминалось у обочины, боясь подойти к дымящемуся остову.
Разбитый «Хорьх» стоял, уткнувшись изуродованным носом в толстый вяз. Весь правый борт машины представлял собой сплошное решето из сотен рваных пулевых пробоин, колеса были сожжены и сбиты до самых дисков, лобовое стекло отсутствовало вовсе, а на мокрой коре дерева белели глубокие сколы от рикошетов.
Громов затормозил так, что «победу» развернуло поперек дороги.
Платонов первым выскочил наружу, перепрыгивая через канаву с талой водой. Запах на месте засады стоял удушливый, тошнотворный: пахло горелой резиной, пареным машинным маслом, влажным пороховым дымом и тем тяжелым, сладковато-медным духом свежей человеческой крови, который фронтовики не забывают до самой могилы.
Алексей подбежал к водительской дверце и замер.
Коля Воронов был мертв. Молодой парень лежал на руле без движения, затылок его был разворочен пулеметной пулей, а из-под намокшей гимнастерки на сиденье натекла широкая темная лужа, уже начавшая затягиваться ледяной пленкой.
— Колька… братишка… — глухо, страшно простонал за спиной Грач, с силой ударив кулаком по искореженной стойке кузова.
Платонов рывком распахнул правую, изрешеченную свинцом пассажирскую дверь, готовясь увидеть самое худшее — бездыханное тело командира. Но салон машины был пуст. Лишь разорванные в клочья подушки сидений, выбитые гильзы да багровый след волочения, ведущий через пробитое днище наружу, в сырой придорожный кювет.
Алексей медленно повернул голову в сторону густого соснового подлеска, и рука его невольно застыла на рукояти револьвера.

Глава 37

След волочения в пожухлой прошлогодней траве был широким, темным и неровным. Земля под ногами чавкала, впитывая тяжелую сукровицу, а на низкорослых кустах можжевельника кое-где висели мокрые бурые ошметки шинельного драпа.
Платонов обернулся к застывшему у машины капитану. В глазах Громова плескалась слепая, дикая ярость человека, только что потерявшего боевого товарища, пальцы разведчика побелели на рифленой рукояти «Вальтера».
— Костя, останься у машины, — негромко, но с такой властной, непререкаемой силой скомандовал Алексей, что разведчик вздрогнул. — Оцепление держи на шоссе. Ни районных, ни постовых сюда на пушечный выстрел не подпускай. Если кто сунется — стреляй в воздух. Я проверю перелесок сам.
Грач скрипнул зубами, коротко кивнул и повернулся лицом к дороге, перекрыв подход к оврагу своей широкой фигурой в сером пальто.
Алексей взвел курок нагана, мягко ступая по влажному мху, и нырнул под низкие лапы вековых елей.
В лесу стояла густая, стылая тишина, какая бывает только ранней весной перед сходом последнего наста. Пахло сырой прелью, пресными талыми водами, смолой и тем густым, душным медным смрадом, который оставляет за собой тяжело раненый зверь. В двадцати шагах от дороги, в неглубокой карстовой воронке под вывороченным с корнем сосновым пнем, лежало тело майора.
У Платонова, повидавшего на своем веку десятки трупов в полевых моргах и на вскрытиях, перехватило дыхание.
Любой человек с такими ранениями должен был скончаться еще в первые секунды обстрела. Левое плечо Крида представляло собой сплошное кровавое месиво: тяжелая пулеметная пуля калибра 7,62 разнесла ключицу и вырвала дельтовидную мышцу вместе с суставом, обнажив белые осколки кости. Шерстяной китель на груди великана был превращен в лохмотья, а чуть ниже сердца зияло рваное, сквозное входное отверстие размером с кулак, из которого на мокрый мох толчками изливалась темная венозная кровь. Голова майора неестественно запрокинулась на сосновое корневище, глаза были подернуты мутной, остекленевшей пленкой, а дыхание не угадывалось вовсе.
Сыщик опустился на одно колено, собираясь нащупать сонную артерию, но рука его замерла в воздухе, не коснувшись шеи великана.
Из глубины растерзанной груди начальника убойного отдела донесся протяжный, сухой хрип, похожий на скрежет трущихся друг о друга жерновов.
Тело Крида конвульсивно дернулось. Огромная грудная клетка наполнилась воздухом — глубоко, тяжело, со свистом втягивая сырой лесной холод. А затем прямо на глазах у Платонова законы природы, медицины и самого мироздания начали ломаться с пугающей, неотвратимой силой.
Кровь, хлеставшая из развороченного плеча, внезапно остановилась, словно внутри перекрыли невидимую задвижку. Она не просто свернулась — она потемнела, приобретя странный, густой оттенок сырой нефти, и начала медленно втягиваться обратно в рваные края раны.
Из глубины разорванной плоти послышался глухой, дробный треск: раздробленные свинцом кости ключицы шевелились, вставая в пазы с мягким хрустом притертого механизма. Мышечные волокна под кожей задвигались тонкими багровыми жгутами, переплетаясь заново, закрывая собой обнажившиеся ребра.
В следующий миг из самого центра сквозной раны в груди с влажным щелчком вытолкнуло сплющенную латунную пулю с надломанным стальным сердечником. Следом со звоном упала вторая, третья — изуродованные свинцовые лепешки выкатывались наружу, мягко оседая во влажный мох под взглядом остолбеневшего сыщика.
Кожа на теле майора стягивалась стремительно, словно рубец от ожога под воздействием мощного электрического разряда: розовая свежая ткань затягивала пулевые каналы, оставляя после себя лишь темные, сизые пятна, похожие на старые фронтовые отметины десятилетней давности.
Мутная пелена на глазах великана лопнула.
Крид моргнул, перевел дыхание и оперся здоровой ладонью о край замшелого валуна. Мышцы на восстановленном левом плече напряглись, сустав с коротким щелчком встал на место. Исполин тяжело, но абсолютно уверенно поднялся во весь свой чудовищный двухметровый рост, стряхивая с остатков разорванного кителя прилипшую хвою и комья мерзлой земли.
Платонов медленно поднялся следом, не выпуская нагана из руки. Оперативник из двадцать первого века, материалист до мозга костей, привыкший доверять лишь баллистической экспертизе, пороховой копоти и следам на гильзах, сейчас стоял перед лицом первобытной, необъяснимой бездны.
Майор стоял перед ним прямо. Дыхание Крида выравнивалось с каждой секундой, широкая грудь вздымалась мерно, и лишь в глубине его светлых, бесцветных глаз застыло такое бесконечное, ледяное утомление, словно этот человек прожил на свете не одно тысячелетие.
Крид провел тыльной стороной ладони по лицу, стирая запекшуюся на губах кровь, сплюнул темным сгустком на серый снег и повернул тяжелую седую голову к Платонову.
— Спрячь волыну, старлей, — глухим, утробным басом произнес майор. Голос его еще слегка вибрировал от нечеловеческого напряжения, но в нем уже звенел привычный командирский металл. — Простудишь револьвер, осечку даст, когда стрелять придется.
Алексей медленно опустил ствол, не отрывая взгляда от гладкой, затянувшейся кожи на шее командира, где еще минуту назад зияла смертельная дыра от бронебойного патрона:
— Что вы такое, Виктор Иванович?..
Майор скривил губы в короткой, горькой усмешке, оправил свисающие клочья темно-синего сукна и подошел к Платонову вплотную, заслонив собой свет весеннего неба:
— Не здесь, Алексей. И не сейчас. Грача держи на поводке, ему это зрелище ни к чему — он парень верный, но простой, как солдатский котелок. Такое знание ему только сон испортит. Скажешь, что меня спасла немецкая бронеспинка сиденья, а пулеметчик стрелял по касательной.
Крид тяжело вздохнул, и в светлых зрачках великана блеснула темная, тревожная дума:
— Колю жалко. Чистый мальчишка был, честный… Не за ним охотились, за мной пришли. Знали, суки, маршрут. Знали, где завал устроить. Это не бандиты, Платонов. Это военные. Причем из тех, кто генеральские лампасы носит и в Генштабе за картами сидит.
Майор нагнулся, подобрал из мха одну из вытолкнутых его телом пуль, взвесил на широкой ладони и сжал пальцы в кулак, смяв свинец в лепешку:
— Слушай мой приказ, Алексей. Сейчас берешь «победу», забираешь тело Воронова и дуешь на Петровку. Мальцеву доложишь лично: нападение неизвестной диверсионной группы, майор Крид контужен и ушел в лес преследовать отходящих стрелков. Официально меня до завтрашнего утра в Москве нет.
— А вы куда? — нахмурился Платонов.
— К вечеру жди меня за Сокольниками, на старой просеке у Лосиного Острова. Знаешь там охотничью беседку у торфяных болот?
— Знаю.
— Вот там и потолкуем, старлей, — Крид взглянул на него странным, пронизывающим взглядом, от которого у сыщика мороз продрал по коже. — Пора нам с тобой карты раскрывать. До последней масти. Ты ведь тоже не из наших казарм шагнул в эту весну, Платонов. Я твою походку еще под Кенигсбергом заприметил. Ступай к Грачу. И помни: в управлении никому ни слова. Стены на Петровке нынче чужими ушами обросли.

Апрельские сумерки опускались на подмосковные леса тяжело и вязко, словно сырое солдатское сукно. Над верхушками вековых сосен в Лосином Острове еще тлела узкая, тусклая полоска лимонного заката, но внизу, среди непролазных зарослей крушины и топких берегов старых торфяных канав, уже вовсю хозяйничала глухая ночная тьма. Воздух здесь был особенным, густым и колючим: пахло прелой корой, оттаявшей болотной жижей, горьким багульником и застарелым духом торфяников, над которыми клубился седой клочковатый туман.
Платонов шел по еле заметной охотничьей тропе, мягко ступая яловыми сапогами по влажному мшистому настилу. После изматывающего дня на Петровке голова гудела, как пустой чугунный котел. В управлении все эти часы стоял форменный ад. Генерал-комиссар Мальцев рвал и метал, требуя результатов по утреннему расстрелу на Можайке, полковник Дронов с бледным лицом бегал по этажам и строчил секретные депеши в комендатуру Кремля, а Грача пришлось едва ли не силой поить водкой и запирать в каптерке, чтобы тот со взведенным пистолетом не рванул прочесывать казармы окрестных гарнизонов в поисках убийц Коли Воронова. Алексей сдержал напарника, отстоял наспех придуманную легенду и вырвался из города только тогда, когда столицу накрыла глухая мартовская мгла.
Впереди, на мысу между двумя торфяными заводями, показалась круглая бревенчатая беседка. Ее срубили еще до революции егеря Сокольничьего общества: тяжелые замшелые венцы из кондовой лиственницы, конусообразная дранчатая крыша, на треть обвалившаяся от тяжести зимних снегов, и широкий очаг из дикого булыжника посреди земляного пола. Сквозь узкие оконные проемы пробивался крошечный, почти не дававший дыма рыжий огонек.
Платонов подошел бесшумно, держа руку в кармане москвички на шершавой рукояти нагана, и осторожно толкнул рассохшуюся дощатую дверь.
Майор сидел на скамье у самого огня. На командире была надета старая охотничья куртка из грубого брезента на собачьем меху, стянутая простым ремнем без бляхи. Ни бинтов, ни следов утреннего кровавого месива на исполине не осталось вовсе — широкая шея начальника убойного отдела была чистой, а могучие руки неторопливо щепили сосновые лучины, подкармливая ровное пламя очага. На закопченных булыжниках стоял сплющенный солдатский котелок, в котором весело булькала темная пахучая вода с плавающими брусничными листьями и смолистыми почками.
Крид даже не шелохнулся при звуке шагов, лишь небрежно подбросил сухую ветку в огонь:
— Проходи, Алексей. Садись к теплу, сырость из костей выгоняй. Чай готов, чистый сбор, без городской химии.
Сыщик опустился на чурбак напротив майора, расстегнул пальто. В полумраке беседки свет очага играл на суровом, словно вырубленном из серого гранита лице великана. В отсветах костра Крид казался огромным древним изваянием, пережившим не одну человеческую эпоху.
Алексей достал жестяную коробочку, выкатил на ладонь круглый мятный леденец, но в рот класть не стал — просто сжал в кулаке, не отрывая взгляда от спокойных, бесцветных глаз собеседника:
— Долго мы в прятки играть будем, Виктор Иванович?
Майор снял котелок с огня толстой холщовой тряпицей, достал из вещевого мешка две эмалированные кружки со сколами на донцах и щедро плеснул в них темного терпкого взвара. По беседке поплыл смолистый, дурманящий лесной дух.
— А мы с тобой и не играли, Платонов, — ровно отозвался великан, протягивая кружку сыщику. — Мы просто присматривались. Я ведь не так давно, аккурат прошлой весной пятьдесят первого, нутром почуял: не наш ты человек. Вроде служишь справно, в звании старлея ходишь, карточки хлебные отовариваешь, а посмотришь в глаза — там совсем другая даль плещется.
Алексей медленно отпил обжигающего отвара. Настой приятно вязал рот, разливаясь по телу сухим, густым жаром.
— И что именно во мне не так показалось в пятьдесят первом?
— Да всё не так, — Крид усмехнулся краешком губ, и в этой усмешке не было издевки — только глубокая, вековая усталость. — Помнишь, как ты в прошлом году к нам в отдел пришел дела принимать? Обычный муровский опер живет сегодняшним днем: пайком, поимкой ворья, выговором от начальства да мыслями, как бы до получки дотянуть. А ты по улицам ходишь так, будто старую хронику пересматриваешь. На людей смотришь с какой-то щемящей, виноватой нежностью, словно заранее знаешь судьбу каждого прохожего. Методики осмотра трупов стал применять такие, о которых наши профессора криминалистики еще четверть века не догадаются. Ты на Москву смотрел не снизу вверх, а издалека, из какой-то немыслимой дали. Я тогда и понял: объявился в моем городе гость непрошеный.
В очаге с сухим треском лопнул смолистый сучок. Платонов слушал, чувствуя, как невидимый груз, который приходилось тащить в одиночку среди чужой эпохи, наконец начинает спадать с плеч. Отпираться не имело смысла — этот седой исполин видел его насквозь.
— Из двадцать первого века я, Виктор Иванович. Из две тысячи двадцать четвертого года. Погиб старшим опером уголовного розыска при захвате вооруженного притона под Клином. А очнулся здесь, в Москве, в чужом теле, с чужими документами в кармане. Долго думал, что рассудок помутился от предсмертного бреда, пока заново не научился ходить по этим мостовым и дышать этим воздухом.
Сыщик поднял взгляд на командира, пристально вглядываясь в его застывшее, словно высеченное из камня лицо:
— Но то, что произошло утром в лощине на Можайке… Пулеметная очередь в упор разнесла вам плечо, пули прошли сквозь легкие и сердце. А через две минуты кости встали на место, свинец выплюнуло наружу, и кожа затянулась без единого рубца. Какая сила на этой планете способна на такое? Кто вы на самом деле, майор?
Крид долго молчал, не мигая глядя в самое жерло пламени. Свет костра выхватывал глубокие борозды на его широком лбу, белую гриву волос и странную, жутковатую неподвижность могучего торса, которому оказались нипочем очереди крупнокалиберного свинца.
— Мы оба здесь чужие, Алексей, — глухим, утробным басом заговорил великан, и в голосе его зазвучал гул такой стылой, нечеловеческой древности, что по спине сыщика пробежал мороз. — Ты шагнул сюда из будущего. А я… я застрял здесь из такого далекого прошлого, о котором люди давно забыли даже в самых старых преданиях.
Майор сделал глоток терпкого взвара и шумно выдохнул в полумрак:
— Тысячи лет назад, когда по северным водам еще не ходили ладьи викингов, а в лесах шептались первобытные духи, я был воином. Гордым, яростным вожаком, не знавшим ни страха, ни жалости. Я посмел бросить вызов тому, кого в тех краях называли Одноглазым. Всеотцом. Одином. Я думал пасть в великой сече, жаждал вечного пира для павших в чертогах богов. Но бог оказался куда изощреннее и беспощаднее любого смертного ярла. Он не дал мне умереть. Он проклял меня.
Исполин тяжело оперся локтями о колени, сцепив огромные узловатые пальцы в замок:
— Это проклятие не позволяет мне уйти за черту. Какое бы железо ни кромсало мою плоть, какой бы огонь меня ни сжигал, смерть проходит мимо. Древний заговор каждый раз с дикой, рвущей жилы болью откатывает тело назад, к точке регенерации. Раны затягиваются, перебитые кости срастаются за секунды, разорванное сердце снова начинает стучать против моей воли. Я не могу ни умереть, ни по-настоящему жить. И этот ад длится уже тысячи лет.
Платонов слушал, затаив дыхание. Перед ним сидел не просто суровый начальник убойного отдела с орденами на кителе — перед ним был бессмертный узник чужой божественной воли, обреченный вечно скитаться по дорогам человеческих войн.
— Я видел, как рушились великие царства, — неторопливо ронял слова майор. — Рубился в дружинах первых князей, мерз под ядрами на Бородинском поле, ломал хребты кайзеровским гренадерам в Карпатах. Меня четвертовали, топили в ледяных полыньях, расстреливали из пулеметов. И каждый раз я очухивался на рассвете в луже собственной запекшейся крови — целый, невредимый и проклятый. Все, кого я любил, чьи руки держал в своих ладонях… все они давным-давно обратились в прах. А я всё иду по этой земле, не зная покоя.
— Зачем тогда служба на Петровке? — тихо спросил Алексей. — Кабинет, рутина, допросы шпаны, бесконечные бумажки?
Крид повернул к нему голову, и в светлых глазах великана вспыхнула чистая, несгибаемая искра:
— А куда мне деваться, Платонов? В тайге волком выть? Я за эти века понял одну простую вещь: какая бы власть ни сидела на тронах или в кремлевских кабинетах, вокруг простых людей всегда рыщут волки. Насильники, убийцы, подлецы всех мастей. И пока я вынужден топтать эту землю, я буду стоять между ними и слабыми. Моя шкура выдержит любой свинец, а мальчишка вроде Кольки Воронова падает замертво от первой же пули. Мы оба здесь чужие, Алексей. Ты пришел из будущего, я застрял из прошлого. Но этот город держим мы. И пока мы на ногах, мы никому не позволим утопить его в крови.
Алексей медленно кивнул, ощущая, как слова командира ложатся на душу тяжелой, нерушимой солдатской клятвой:
— Кто стрелял утром на шоссе, Виктор Иванович? Вы упомянули генералов.
Лицо Крида моментально посуровело, вековая тоска спряталась за непроницаемой маской начальника отдела:
— Заговор теней, Платонов. Глухой и опасный. На Ближней даче вождь доживает последние месяцы, в кремлевских коридорах все сидят на пороховой бочке, боясь вздохнуть лишний раз. А в верхах военного ведомства группа генералов из старой фронтовой фронды решила сыграть на опережение. Они готовят силовой переворот на случай внезапной кончины Сталина. Хотят поднять бронетанковые части, ввести технику в центр Москвы, взять под арест руководство госбезопасности и забрать власть в свои руки.
— А вы им зачем понадобились?
— МУР для них — кость в горле, — усмехнулся великан, обнажив крепкие зубы. — Они знают, что весь гарнизон столичной милиции завязан на наш отдел. Знают, что меня нельзя купить чинами или запугать лагерным сроком. Если танки пойдут по улицам, мы перекроем город за полчаса и назовем вещи своими именами. Меня нужно было вычеркнуть первым, чтобы милиция осталась без головы в нужный момент.
Майор поднялся на ноги, стряхнув с брезентовой куртки хвою, и достал из кармана сложенную вчетверо карту:
— Их конспиративная база сидит под самым носом у правительственной охраны. Заброшенная генеральская дача в глухом углу Кунцевского лесничества, где в сорок первом стоял резервный узел связи ставки. Там у них арсенал, полевая рация и списки тех, кого планируют пустить в расход у кремлевской стены в первую же ночь мятежа.
Крид расправил широкие плечи, и тень его легла на всю бревенчатую стену беседки:
— Пора навестить господ стратегов, Платонов. Брать базу будем тихо, по-муровски, без войскового шума. Пойдем вчетвером: ты, я, Грач и Вера с прокурорской санкцией на неотложный обыск. Выбьем у заговорщиков табуретку из-под сапог до того, как они успеют поджечь город. Ступай на Петровку, собирай ребят. Завтра на рассвете начнем зачистку.

Глава 38

К пяти часам утра сырой туман над Петровкой сделался плотным, как разбавленное молоко, скрывая верхушки фонарных столбов и глухие чугунные ворота внутреннего двора. В управлении стояла настороженная, нервная тишина, какую можно застать в полковом штабе за полчаса до начала артподготовки: часовые на въезде проверяли документы у каждого входящего офицера с удвоенной придирчивостью, а в окнах оперативной части третьего этажа не гас свет.
Крид вошел в свой кабинет через запасную лестницу пожарного выхода, ступая в новеньких яловых сапогах тяжело, но совершенно бесшумно. На великане уже был надет свежий темно-синий шерстяной китель с майорскими погонами, плотно застегнутый под самое горло. Ни бинтов, ни единого следа вчерашнего расстрела не угадывалось в его осанке, и лишь чужой, непривычно острый пороховой запах, въевшийся в седые волосы, напоминал о недавней бойне на загородном шоссе.
В комнате его уже ждали.
Громов сидел на подоконнике, прислонившись затылком к холодному стеклу. Под здоровым глазом разведчика залегла синюшная тень бессонной ночи, а на коленях капитан держал раскрытую брезентовую сумку, в которой тускло поблескивали снаряженные автоматные рожки к трофейному «шмайссеру». Увидев начальника отдела живым, невредимым и без единой царапины на широкой шее, Костя на мгновение выронил изо рта незажженную папиросу, судорожно сглотнул и с немым, диким изумлением уставился на командира.
— Матерь божья… — хрипло выдохнул разведчик, мотнув головой. — Виктор Иванович… На шоссе же железо в щепки разнесло, у Кольки полголовы срезало, а вас… вас пулемет в упор решетил! Мне Платонов плел про броню в спинке сиденья, да только я сам в той лощине следы крови на траве видал — там ведро вытекло!
— Заткнись, Громов, — ровным, гудящим басом оборвал его Крид, проходя к своему столу и небрежно бросая фуражку на сейф. — В рубашке я родился, ясно тебе? В тяжелой кольчужной рубашке сибирской работы. Пулеметчик криворукий попался, по касательной полоснул, а кровь в салоне в основном Воронова была, царство ему небесное. Меньше языком трепли в курилках, если погоны дороги. Садись к столу.
Дверь тихо скрипнула, и в кабинет скользнула Вера.
Она была в гражданском демисезонном пальто, накинутом поверх форменного прокурорского кителя, с плотно повязанным шерстяным шарфом. Лицо девушки казалось фарфоровым от холода и предельной сосредоточенности, но в темных глазах горел тот самый упрямый, несгибаемый огонь, с которым она шла на самые безнадежные допросы. В руках юрист третьего класса держала пухлую кожаную папку с сургучной печатью Военной прокуратуры Московского гарнизона.
Следовательница быстро подошла к Платонову, на секунду сжала его холодные пальцы своей теплой ладонью, бросив короткий тревожный взгляд, и положила документы на зеленое сукно перед Кридом:
— Я подняла спецчасть архива трибунала по личному предписанию зампрокурора города. Пришлось поднять дежурного офицера по тревоге, но бумаги у нас. Вы были правы, Виктор Иванович. Утреннее нападение на Можайке — это не бандитская вылазка и не провокация ведомственных соседей с Лубянки. Здесь замах на порядок шире.
Алексей пододвинул к себе настольную лампу, накрыв свет зеленым стеклянным колпаком, и разложил на столе лист плотной бумаги с машинописным текстом оперативной сводки:
— Пулемет Дегтярева, из которого били по машине, и оба пистолета-пулемета брошены в полукилометре от места засады, в мелиоративной канаве. Номера на казенниках нападавшие сбить не успели — торопились уйти к товарной станции. Наш эксперт в лаборатории на Петровке протравил металл кислотой за сорок минут. Оружие числится за комендантским батальоном обеспечения Кантемировской танковой дивизии, расквартированной в Наро-Фоминске. Списано по акту якобы на боевые стрельбы три недели назад.
— Танкисты, значит… — процедил сквозь зубы Грач, и пальцы его сжались в тяжелый кулак. — Фронтовая косточка. Вот почему на шоссе завал устроили по всем правилам инженерной разведки, со связками еловых лесин и секторами обстрела крест-накрест. Кто командует батальоном?
— Батальоном командует майор Саблин, — Вера раскрыла свою папку, вынув несколько карточек строгой учетной формы с гербовыми штампами. — Бывший адъютант генерал-лейтенанта Шахова. А вот сам генерал Шахов — фигура куда более примечательная. В сорок пятом командовал танковым корпусом на Одере, Герой Советского Союза, любимец опальных маршалов. В сорок восьмом попал под негласную чистку по делу о вывозе немецкого имущества, потерял должность в центральном аппарате Министерства вооруженных сил и был сослан замкомандующего округом по тылу. Человек с железной волей, бешеным самолюбием и смертельной обидой на кремлевское руководство.
Платонов слушал, сопоставляя ее слова с тем, что хранилось в его собственной памяти историка и криминалиста из двадцать первого века. Весна пятьдесят второго года была временем, когда гигантская империя замерла в параличе страха перед неизбежным: здоровье семидесятидвухлетнего Сталина стремительно ухудшалось, в узком кругу Политбюро шла подковерная грызня между Берией, Маленковым и Хрущевым, а в армейских верхах глухо клокотало недовольство генералов, которых после великой Победы снова загнали в жесткие рамки политического надзора.
— Шахов там не один, — негромко произнес Платонов, вглядываясь в фамилии офицеров окружного штаба. — Армейский тыловик дивизию самовольно с зимних квартир не сдвинет. Чтобы поднять танки и прогнать их пятьдесят километров до застав столицы, нужны люди в оперативном управлении Генерального штаба и санкция на проведение внеплановых учений с боевой тревогой.
Крид медленно кивнул, барабаня тяжелыми пальцами по крышке стола:
— В точку бьешь, Алексей. Теневой штаб сколочен грамотно. Возглавляет его генерал-полковник Воропаев из инспекции сухопутных войск. Старый служака, академик военной мысли, обиженный тем, что в сорок шестом его отодвинули от распределения наград и должностей. Они назвали себя «Военным союзом спасения». По их замыслу, когда вождь на Ближней даче сделает последний вздох — а до этого, судя по докладам кремлевских врачей, остались считаные месяцы, — в городе начнется свара за власть. Берия бросит внутренние войска перекрывать правительственные правительственные спецтрассы, МГБ замкнется на охране наркоматов. И в этот самый момент армейские заговорщики планируют ввести в Москву два танковых полка под предлогом предотвращения беспорядков.
— А дальше что? — подался вперед Громов. — Захват Кремля?
— Дальше — полевой трибунал, Костя, — Крид скривил губы в жесткой, волчьей усмешке. — План простой, как топор. Блокировать радиокомитет на Шаболовке, захватить Центральный телеграф, распустить органы госбезопасности, а верхушку партаппарата объявить изменниками Родины и виновниками послевоенной разрухи. Власть переходит к хунте из пяти генералов. Для москвичей объявят осадное положение, на перекрестках выставят броневики с пулеметами, а любые попытки сопротивления будут давить гусеницами без предупреждения.
Вера опустила глаза на исписанные фиолетовыми чернилами листы следственных донесений:
— Вчера вечером через военную цензуру случайно прошел перехваченный пакет из штаба округа. Документ шел с пометкой «Особой важности, только адресату». В нем — расписанная по минутам сетка движения колонн по Минскому и Ленинградскому шоссе. Время готовности — сорок восемь часов с момента получения условного сигнала по радио: «Буря над Волгой». И расстрельные списки на триста сорок фамилий. В первой десятке — руководство милиции, комиссар Мальцев и… вы, товарищ майор.
— Вот почему Воропаев так торопился меня под лесинами закопать, — глухо отозвался Крид. — Знал, пес штабной: пока уголовный розыск на ногах, пока наши оперативные группы держат улицы, мы любой его батальон в городе встретим как фашистский десант. Разоружим на заставах, перережем снабжение и поднимем рабочие дружины автозавода. Без нейтрализации МУРа их переворот захлебнулся бы в первые три часа на Садовом кольце.
В кабинете повисла тяжелая, душная пауза. На старых ходиках за спиной майора с сухим металлическим щелчком упала минутная стрелка, отмерив половину шестого утра. За мутным окном начинал синеть холодный московский рассвет, очерчивая контуры доходных домов на Страстном бульваре.
Платонов поднялся, расправив плечи, и встретился взглядом с бессмертным командиром. Офицер из будущего слишком хорошо понимал, к какой кровавой катастрофе мог привести этот мятеж: вместо хрупкой послесталинской оттепели и постепенного освобождения миллионов людей страна могла сорваться в пучину военной диктатуры и гражданской резни прямо посреди ядерного противостояния с Западом. Историю нельзя было ломать через колено армейскими гусеницами.
— Где сидит руководство мятежа, Виктор Иванович? — коротко спросил Алексей, поправляя кобуру нагана под пиджаком.
Крид достал из бокового кармана сложенную вчетверо карту с синими карандашными пометками:
— Бывшая дача маршала Егорова в глубине Кунцевского леса, в трех километрах от Рублевского шоссе. Заброшена еще с тридцать седьмого года, вокруг глухой сосновый бор, овраги и старые противотанковые рвы времен обороны Москвы. Туда ведут резервный кабель правительственной связи и отдельная железнодорожная ветка от тупика лесозавода. Там сейчас развернут их полевой командный пункт: рация большой мощности, арсенал с ящиками гранат и лично генерал Шахов с ротой верных ему головорезов из дивизионной разведки.
— Сил у них сколько? — деловито осведомился Громов, проверяя защелку на автоматном рожке. В здоровом глазу разведчика зажглась та страшная, холодная веселость, с которой штрафные роты шли в ночные рукопашные схватки за «языком».
— Около тридцати стволов, — отрезал майор. — Все с фронтовым опытом, стреляют на звук, отступать им некуда: за генеральский заговор по законам военного времени светит одна статья — расстрел с лишением всех званий и наград. Если привлечем армейские части гарнизона — начнется перестрелка полков, слухи дойдут до кремлевской охраны, и заговорщики нажмут на кнопку раньше времени. Брать базу нужно тихо. Чисто по-муровски. Войти в дом до того, как они успеют добежать до пулеметных гнезд.
Вера решительно захлопнула кожаную папку, затянув латунный замочек:
— Я выписала постановление на неотложный обыск и задержание особо опасных государственных преступников от имени военной прокуратуры. В случае вооруженного сопротивления закон дает право открывать огонь на поражение без предупреждения. Я иду с вами.
— Исключено, Вера Николаевна, — жестко оборвал ее Платонов, повернувшись к девушке. — Там будут стрелять из тяжелых калибров. Твое место — на узле связи в районном отделе милиции в Кунцево. Перекроешь выходы на шоссе и будешь держать палец на телефоне спецсвязи с Мальцевым. Если через сорок минут после нашего захода мы не подадим сигнал зеленой ракетой — поднимай весь столичный гарнизон по боевой тревоге.
Вера посмотрела ему прямо в глаза — долго, не мигая, с той бесконечной женской тревогой и гордой офицерской покорностью, которая не требует лишних слов. Она не стала спорить. Лишь едва заметно кивнула, положив ладонь на деревянную кобуру своего служебного «ТТ»:
— Буду ждать на узле связи, Алеша. Но только попробуйте не вернуться к завтраку. Я лично составлю протокол о нарушении воинской дисциплины.
— Договорились, следователь, — усмехнулся Алексей, и на душе у него стало непривычно легко и спокойно.
Крид поднялся во весь свой исполинский рост, расправляя широкие плечи, подошел к тяжелому сейфу и достал оттуда три коротких вороненых автомата Судаева со сложенными металлическими прикладами и связку брезентовых подсумков с запасными магазинами:
— Оружие к бою, орлы. Никаких сирен и мигалок. Выезжаем на оперативной санитарке с закрашенными крестами. До Кунцева двадцать минут ходу. Пора объяснить товарищам генералам, что советские законы писаны не только для рядовых пехотинцев. По машинам!

Спецфургон с замазанным грязью красным крестом на брезентовом боку замер на развилке у старого лесопильного тупика без привычного шоферского перегазовщика. Водитель заглушил мотор накатом, и над мартовским бором повисла тягучая, липкая тишина. Дальше колесной дороги не было — начинался сплошной бурелом, куда окрестные дачники не совались даже по грибы из-за близости правительственных дач и старых проволочных заграждений сорок первого года.
Веру оставили в кунцевском райотделе милиции четверть часа назад. Алексей до сих пор чувствовал на своей ладони сухое, лихорадочное тепло ее пальцев. На прощание следовательница ничего лишнего говорить не стала, только прикусила губу и посмотрела Платонову прямо в зрачки тем долгим, все понимающим бабьим взглядом, каким в войну провожали эшелоны на передовую.
— Выгружайся, орлы, — негромко бросил Крид, первым соскальзывая через распахнутый задний борт на влажный ковер из прелой хвои.
В воздухе остро пахло талой болотной водой, горьковатой корой и утренником, стягивавшим лужи тонким ледяным стеклом. Над соснами полосой висел седой туман, глушивший звуки так надежно, будто весь лес законопатили толстым войлоком.
Костя Громов привычно проверил посадку магазина на пистолете-пулемете Судаева, закинул брезентовый ремень за шею и присел на одно колено. В единственном зорком глазу разведчика играл знакомый фронтовой огонек. Здесь, среди мокрых коряг и весенней грязи, капитан чувствовал себя куда увереннее, чем на натертом мастикой паркете петровских кабинетов.
— Ветер-то от них тянет, — шепнул Грач, ткнув пальцем в сторону замшелой песчаной гряды. — Чуешь, Леха? Дизелек тарахтит. Тихонечко так, на малых оборотах урчит. Видать, движок в сарайке гоняют, чтобы радиостанцию кормить да аккумуляторы не сажать.
— На месте сидят, стратеги, — Крид одернул брезентовую охотничью куртку. Двигался великан с удивительной повадкой матёрого таежного зверя — ни один сухой сучок под тяжестью его двухметрового тела даже не пискнул. — Пойдем уступом. Первый секрет у них сидит на стыке канавы и пулеметного дзота, шагах в ста пятидесяти от забора. Брать без единого звука. Ежели хоть одна шальная пуля свистнет — Шахов бумаги в печку сунет, и останутся нам от штаба одни головешки.
Они двинулись цепочкой, растворяясь в белесой мути.
Платонов шел замыкающим, держа сектор справа и на ходу вспоминая повадки армейских караулов. Здесь не было ни раций с наушниками, ни кевларовых жилетов — только надежный судаевский автомат со складным прикладом, верный наган в кармане москвички да несокрушимая фигура командира впереди.
Минут через десять сосняк расступился, уперевшись в старый противотанковый ров. Сразу за ним, среди одичавших зарослей акации и сирени, темнела двухэтажная маршальская дача. Добротный сруб из лиственницы на высоком гранитном цоколе казался вымершим: все нижние окна заколочены досками крест-накрест, а по замшелым столбам забора тянулись черные нитки свежего полевого кабеля.
Возле калитки топтался часовой.
Молодой боец в темно-серой телогрейке и шапке с опущенными ушами держал карабин на ремне, зябко пряча озябшие пальцы в рукава. Из-под расстегнутого воротника виднелись малиновые петлицы танковых частей. Солдат то и дело поглядывал на серые облака, пуская изо рта белесые струйки пара.
Грач вопросительно скосил глаз на командира. Майор едва заметно шевельнул подбородком.
Капитан скользнул в прошлогодний бурьян так плавно, словно не человек шагнул, а тень упала на снег. Платонов затаил дыхание, прижав приклад к плечу. Секунда, другая — и из-за ствола вековой ели прямо за спиной часового выросла фигура Громова.
Широкая ладонь в кожаной трехпалой рукавице намертво захлопнула парню рот, запрокидывая голову назад, а жесткое колено разведчика с глухим толчком врезалось караульному под лопатку. Короткий, без замаха, удар рукоятью финского ножа в основание шеи — и боец обмяк, не успев даже пискнуть. Костя подхватил падающий карабин за цевье, бережно опустил уснувшего танкиста в прошлогоднюю траву и помахал рукой: проход чист.
У дощатого сарая, где ровно стрекотал генератор, Платонов перекусил саперными щипчиками телефонный кабель, отрезая усадьбу от внешнего мира. Теперь оставалось главное — проникнуть в дом прежде, чем караульные внутри сообразят поднять тревогу.
Крид подошел к тяжелому парадному крыльцу. Двустворчатая дубовая дверь была заперта изнутри на массивную кованую задвижку. Майор на секунду приложил ухо к промороженному дереву, прислушался к шорохам в прихожей, потом оглянулся на оперов:
— Работаем без суеты. Первый этаж мой, вы с Грачом отсекаете лестницу и берете радиста. Генерала брать живым, он нам для трибунала нужен со всеми потрохами.
Великан даже не стал налегать на филенку плечом. Он просто поднял ногу в тяжелом кованом сапоге и коротко, со страшной силой впечатал каблук в район замка.
Грохот разорвал утреннюю тишину, словно в прихожей разорвалась полковая граната.
Кованые скобы вывернуло из вековых гранитных косяков с сухим хрустом, кирпичная крошка брызнула во все стороны, и створка с громом рухнула внутрь коридора, подняв облако пыли.
— Уголовный розыск! Всем лежать, сукины дети! — рявкнул Грач, влетая в проем первым номером.
В полумраке дома мгновенно поднялся дикий, ошалелый шум. Из караульного помещения с матерным лаем выскочили двое в танковых комбинезонах. Один из них, стриженый лейтенантик с безумными глазами, вскинул короткий ППШ и нажал на спуск почти в упор, целясь Криду в грудь.
Очередь громыхнула оглушительно. Пули в щепки разносили наличники, рвали сукно на плечах майора, выбивая сизые клочья ваты и брызги темной крови, но исполин даже не замедлил шага. Лицо его оставалось каменным, только в бесцветных глазах полыхнула такая ледяная стужа, от которой у стрелка перекосило челюсть.
Сделав широкий шаг навстречу свинцовой струе, Крид голой ладонью перехватил раскаленный кожух автомата, с сухим щелчком вывернул оружие из чужих рук и наотмашь влепил лейтенанту оплеуху. Офицер кубарем покатился по выщербленному паркету, сшиб дубовый комод и затих в углу, раскинув руки. Второго охранника Громов без лишних разговоров огрел прикладом по затылку:
— Отдохни, служивый, пока старшие разговаривают!
— Наверх, Леха, ходу! — глухо скомандовал Крид, выдергивая из своего плеча сплющенную пулю и даже не глядя, как рваная рана на глазах начинает затягиваться свежей розовой пленкой.
Платонов взлетел по скрипучим ступенькам на второй этаж, перемахивая через две ступени. На узкой площадке навстречу выскочил майор Саблин — адъютант заговорщиков. В руке офицера тускло блеснул вороненый «ТТ».
Саблин уже накладывал мушку на грудь Алексея, но старлей не стал испытывать судьбу в огневой дуэли. Резко качнувшись влево, Платонов снизу вверх ударил стволом своего автомата по запястью комбата. Пистолет с жестяным звоном отлетел в сторону, пуля вспахала штукатурку под потолком, а в следующее мгновение Алексей припечатал майора локтем под дых. Тот захлебнулся собственным вздохом, согнулся пополам, и сыщик отработанным броском через бедро приложил штабиста лопатками о половицы:
— Лежать, товарищ майор! Откомандовался.
Дверь в глубине коридора распахнулась настежь.
На пороге просторного кабинета, где в воздухе висел едкий сизый чад паленой бумаги, стоял сам генерал-лейтенант Шахов.
Форменный китель комкора с тремя рядами орденских планок и золотой звездой Героя был расстегнут. Левой рукой военачальник торопливо заталкивал в раскаленное нутро чугунной буржуйки пачки исписанных листов, а в правой сжимал взведенный трофейный «Вальтер», нацеленный Платонову прямо в переносицу. В углу комнаты испуганный молоденький сержант в наушниках отчаянно крутил верньеры радиостанции, но из динамика доносился лишь пустой шорох оборванного провода.
— Стоять, тыловые крысы! — хрипло, со срывом в голосе выкрикнул Шахов. Желваки на скулах генерала ходили ходуном, рука со стволом была твердой, привычной к фронтовой пальбе. — Я танковые корпуса через Вислу водил! Я под огнем самоходок не пятился! Не вам, петровским держимордам, меня на поводке таскать! Всех положу!
Сзади тяжело, с глухим скрипом ступеней подошел Крид.
Вид начальника убойного отдела мог свести с ума любого бывалого фронтовика. Изрешеченная пулями куртка свисала клочьями, обнажая могучую грудь, на которой прямо на глазах онемевшего генерала затягивались кровавые пробоины, а вытолкнутый из плоти свинец со звоном падал на пол. Светлые глаза великана смотрели на мятежника без злобы — с той бесконечной, безжалостной тяжестью, перед которой любая генеральская спесь превращается в пыль.
Шахов отшатнулся к столу, сбив настольную лампу. Дуло «Вальтера» мелко задрожало, а с лица командующего моментально сошла вся краска, оставив смертную, землистую бледность:
— Господи помилуй… Ты… ты кто такой будешь?.. Из каких штрафбатов тебя вырыли?..
— Я тот, кто хоронил твоих предков, генерал, — медленно, раскатистым басом произнес Крид, надвигаясь на заговорщика. — И тот, кто не даст тебе положить под гусеницы мальчишек ради генеральской обиды. Брось железо, Шахов. Никакой «Бури над Волгой» не будет. Заглохла твоя буря.
Генерал судорожно сглотнул, перевел ошалелый взгляд с чистой груди Крида на неподвижный ствол Платонова, и пальцы его сами собой разжались.
Пистолет со стуком брякнулся на паркет.
В ту же секунду в кабинет протиснулся Громов. Не теряя времени на разговоры, разведчик подскочил к буржуйке, поддел ногой ведро с пожарным песком и вывернул его прямо в раскаленное жерло печи. Пламя зашипело, подавилось гарью, выпустив облако черного дыма, но большая часть оперативных документов осталась цела.
— Вот и ладушки, вот и погрелись, — осклабился Грач, вытаскивая обугленные папки за краешки. — Нечего казенные дрова переводить, товарищ генерал. Бумажки эти нашему прокурору ох как пригодятся.
Платонов подошел к железному сейфу в углу комнаты. Внутри лежали ровные стопки документов с грифами особой важности: схемы развертывания танковых полков вокруг столицы, таблицы позывных правительственной связи и тот самый расстрельный список на три сотни фамилий, скрепленный подписью генерала Воропаева.
Алексей аккуратно сгреб бумаги в полевую офицерскую сумку, защелкнул замок и шагнул к распахнутой форточке, выходившей на лесную просеку. Достав из кармана тяжелую сигнальную ракетницу, опер загнал в ствол зеленый патрон с толстым медным донцем и вскинул руку вверх.
Сухой щелчок бойка — и шипящая изумрудная комета с визгом взмыла в серое весеннее небо, рассыпаясь яркими искрами над кронами кунцевских сосен.
Сигнал пошел. Там, на шоссе у райотдела, Вера уже снимала трубку правительственного коммутатора, чтобы доложить в комендатуру Кремля о ликвидации теневого штаба.
Крид тяжело оперся ладонями о подоконник, вдыхая свежий лесной воздух, выдувавший из кабинета пороховую вонь. Майор посмотрел на край поднимающегося над лесом бледного солнца и негромко, устало усмехнулся:
— Ну вот и отстрелялись, орлы. Чисто сработали, без лишней крови. Москва может спать спокойно.
Громов уже вязал генералу руки за спиной телефонным проводом, приговаривая с озорным фронтовым прищуром:
— Ты не дергайся, ваше превосходительство, узелок морской, надежный. На Лубянке развяжут, там умельцы сидят вежливые, чайку нальют, обо всем расспросят.
А Платонов стоял у окна, слушая, как далеко на шоссе уже завывают сирены приближающихся оперативных машин главка. Весеннее утро пятьдесят второго года вступало в свои права — холодное, ясное и мирное. Город был спасен, а впереди их ждала обычная, нескончаемая милицейская служба.

Глава 39

Майское воскресенье ворвалось в Малый Казенный переулок не по-казенному щедро, выплеснув во двор охапки теплого, напоенного молодой зеленью света. За распахнутыми настежь двойными рамами вовсю звенели неугомонные воробьи, делившие место в густых зарослях зацветающей сирени, а из открытого окна на первом этаже доносился глуховатый, скрипучий голос патефона: Утесов с хрипотцой пел про одесский лиман и темную ночь.
Впервые за долгие месяцы на Платонова не давила железная необходимость вскакивать по тревоге, застегивать кобуру и нестись сломя голову на Петровку.
После кунцевской операции заговорщиков раскатали в лепешку тихо и беспощадно: Шахова со всем его штабом увели по линии военной контрразведки без лишней газетной шумихи, дивизии вернулись в казармы, а опергруппа убойного отдела получила неслыханную по тем временам награду — трое суток законного отгула.
В каморке стоял густой, терпкий дух льняного масла, пинена и сосновой смолы. На широком подоконнике грелся старый трехцветный кот тети Паши, лениво жмурясь на пылинки, кружившие в косых солнечных лучах. Сама хозяйка еще утром, гремя ухватами на кухне, сунула Алексею миску горячих ноздреватых оладий с земляничным вареньем и строго-настрого наказала: «Отоспись хоть раз по-человечески, соколик, на тебе ж лица нет от этих твоих бандитских облав».
Но спать не хотелось. Душа требовала другого покоя — того редкого, целительного забвения, которое умели дарить только упругий холст на подрамнике и послушный ворс колонковой кисти.
Платонов стоял посреди комнаты в расстегнутой на две пуговицы полотняной сорочке и старых полосатых брюках.
Перед ним на деревянном мольберте высилась та самая картина, начатая еще в прошлом году и заброшенная в темный угол в пору осенней слякоти. На полотне застыл кремлевский закат над Москвой-рекой. Багряные зубчатые стены, тяжелая гладь воды, золотящаяся чешуя куполов Ивана Великого и темная арка Большого Москворецкого моста.
С точки зрения ремесла работа выходила крепкой, выверенной до последнего штриха — сказались долгие годы художественной школы в той, прошлой жизни. И все-таки полотно оставалось мертвым.
Оно походило на красивую цветную открытку, на снимок туриста, запечатлевшего чужой, пустой город, куда он заглянул на полчаса между пересадками. В картине не чувствовалось биения живого пульса. Москва на ней казалась декорацией, в которой некому было жить, любить и драться за правду.
Алексей выдавил на фанерную палитру немного жженой сиены, густого краплака и цинковых белил. Сладковатый запах скипидара щекотнул ноздри, окончательно смывая из памяти тяжелый пороховой чад кунцевского боя.
Сыщик взял мастихин, соскреб старую засохшую кромку краски вдоль парапета набережной и замер, вглядываясь в речные блики.
Вдруг пришло ясное, простое понимание: он ведь и сам все эти месяцы чувствовал себя таким же чужаком. Беглецом из двадцать первого века, квартирантом в чужом теле, который ходит по старым улицам и с тоской считает дни до чужих исторических дат. Но теперь лед тронулся. После подвала с раненым Кридом, после сожженного доноса на Шестакова, после Вериных слез и Костиного верного плеча этот город перестал быть чужой историей. Он въелся под ногти гарью, пророс в сердце теплотой коммунального чая и стал единственным домом, за который стоило стоять насмерть.
Алексей обмакнул широкую плоскую кисть в смесь охры и киновари.
Сперва он переписал небо. Густые, тревожные закатные всполохи расплылись над Кремлем, словно отсветы далеких пожарищ великой войны, но сквозь эту грозную медь пробивалось чистое, промытое весенней грозой ультрамариновое тепло. Вода в реке ожила, заиграла тяжелыми маслянистыми волнами, в которых дробилось пламя садящегося за горизонт солнца.
А затем Платонов взялся за главное.
На гранитном выступе моста, прямо над речной стремниной, кисть уверенно наметила первый силуэт.
Широкая, монументальная спина в расстегнутом демисезонном пальто, тяжелые плечи и грива седых волос, схваченных вечерним ветром. Крид. Майор стоял, опершись кулаками о чугунное литье перил, словно держал на себе всю тяжесть нависшего над столицей предгрозового неба. В этой фигуре не было показного величия: только бесконечное терпение часового, который за тысячелетия похоронил империи и богов, но остался верен своему бессменному посту на этой набережной. Пара скупых мазков белилами на висках — и на полотне ожила та самая древняя, несокрушимая броня, о которую ломался любой вражеский свинец.
Рядом, чуть отступив к фонарному столбу, проступила вторая фигура.
Капитан Громов. Фигуру Грача Алексей выписал с той озорной, чуть разболтанной солдатской грацией, которую нипочем не вытравить никаким уставам. Фуражка заломлена на затылок, руки глубоко сунуты в карманы форменных синих галифе, плечо лениво привалено к гранитной тумбе. А у самых губ — крошечная, едва заметная точка чистого кадмия: тлеющий огонек вечной цигарки, готовый вот-вот выплюнуть струйку едкого самосада. Живой, бесшабашный фронтовой разведчик, прошедший огонь и воду, для которого весь мир делился просто и ясно: на своих, за кого не жалко лечь костьми, и на фашистскую сволочь, заслуживающую лишь пули в лоб.
Алексей опустил кисть в банку с растворителем, вытер ладони ветошью и перевел дух.
Оставалось самое трудное. То, к чему пальцы прикасались с робостью влюбленного мальчишки.
Третья фигура встала между ними, чуть ближе к зрителю.
Тонкий, девичий стан в приталенном темно-синем пальто. Легкий шерстяной шарф цвета ранней весенней листвы подхвачен ветром, выбившиеся из-под берета темные пряди мягко касаются бледной щеки. Вера не смотрела на кремлевские башни. Она чуть повернула голову в сторону, словно искала глазами кого-то, кто задержался на ступеньках гранитной лестницы, и в повороте ее тонкой шеи сквозила такая щемящая, беззащитная нежность, что у Платонова дрогнула рука.
Тончайшим колонком номер один Алексей положил последний блик — крошечную искорку теплого света на край ее серебряной сережки.
Картина выдохнула.
Она ожила разом, в одну секунду, словно в холодную глину вдохнули горячий воздух. Закат перестал быть декорацией: теперь он горел для них троих. Для бессмертного стража, для верного солдата и для любимой женщины, которые держали этот город вместе с ним. И в этом общем закате не было страха перед надвигающимся грозным пятьдесят третьим годом — была лишь тихая, несокрушимая уверенность людей, знающих цену каждому прожитому мирному дню.
Платонов отступил на два шага назад, оперся бедром о подоконник и закурил папиросу.
Сизый дымок потянулся в форточку, смешиваясь с ароматом цветущей сирени. На сердце стояла непривычная, хрустальная тишина. Картина была закончена. В ней не осталось ничего фальшивого, ничего чужого — холст дышал Москвой, весной и правдой.
Снизу, со двора, хлопнула входная дверь парадного.
На деревянной лестнице послышались торопливые, звонкие шаги — стук знакомых кожаных каблучков, от которого у бывалого сыщика мгновенно и сладко заныло под ложечкой. Половицы в коридоре тихо скрипнули, за тонкой перегородкой на секунду все затихло, а потом в дверь каморки негромко, просительно постучали.
Алексей загасил папиросу в жестяной пепельнице, улыбнулся перемазанными в краске губами и шагнул навстречу.

Дверь отворилась тихо, с едва слышным предупреждающим скрипом латунной защелки, и в комнату вместе с волной свежего майского воздуха скользнула Вера.
Она остановилась на самом пороге, забавно приподняв брови и с любопытством оглядывая каморку, где густой дух льняного масла и скипидара напрочь вытеснил привычный коммунальный запах кипяченого белья. На ней было простое ситцевое платье в мелкий бежевый горошек с короткими рукавами-фонариками, в руках девушка держала небольшую плетеную корзинку, накрытую вышитым полотенцем, а щеки ее порозовели от быстрого подъема по лестнице.
— Ну и логово у тебя, старший лейтенант, — с озорным прищуром произнесла она, затворяя за собой створку и опуская корзинку на краешек колченогого табурета. — Тетя Паша на кухне шепотом доложила, что ты заперся с рассвета, чаю не просил и колдуешь над какой-то доской. Я уж грешным делом подумала: не иначе как чертежи новой диверсионной засады чертишь или вещдоки по кунцевскому делу перепрятываешь. А здесь, оказывается, форменная мастерская художника с Большой Дмитровки.
— Какая уж там мастерская, Вера Николаевна, — Алексей улыбнулся, торопливо вытирая перемазанные в сиене пальцы заскорузлой ветошью. — Так, баловство одно в законный выходной. Чтобы руки не отвыкали от мирного ремесла.
— Не скромничай, сыщик, тебе это совершенно не идет, — Вера легко, почти неслышно подошла ближе, заглядывая за край холста.
Она замерла, и легкая ироничная усмешка на ее губах мгновенно растаяла, уступив место искреннему, глубокому изумлению. Девушка медленно перевела дыхание, не отрывая взгляда от полотна, на котором бушевало тяжелое закатное пламя над Москвой-рекой. В свете вечернего солнца багряные зубцы кремлевских стен казались выкованными из раскаленной меди, а вода под мостом дышала тревожной, маслянистой глубиной, отражая гаснущие всполохи неба.
Но смотрела Вера не на башни. Ее взгляд сразу приковало к трем силуэтам на гранитном парапете.
— Господи… — тихо, почти благоговейно выдохнула она, и тонкие пальцы невольно потянулись к полотну, остановившись в сантиметре от еще влажной краски. — Крид… Надо же, спина какая широченная, будто мост на себе держит. Даже складки на пальто его, майорские, сердитые. А это ведь Костя? Ну точно, фуражка набекрень и папироска тлеет, сейчас дымом на всю набережную пыхнет. Откуда ты это взял, Алеша? Ведь мы же никогда вот так втроем на мосту не стояли?
— На мосту не стояли, — негромко отозвался Платонов, глядя не на холст, а на ее освещенный солнцем профиль. — Зато в одном строю стояли, когда город от беды заслоняли. И стоять будем, сколько потребуется.
Вера сделала полшага вправо, вглядываясь в центральную фигуру, и щеки ее внезапно залила густая, девичья краска:
— А это… это я?
— Ты, Верочка. Кто же еще.
— А почему шарф зеленый? У меня ведь отродясь такого не водилось, все больше казенные серые да синие под воротник кителя.
— А мне показалось, что тебе пойдет именно такой, — Алексей подошел вплотную, чувствуя, как от ее волос веет тонким, чистым ароматом яблоневого цвета и весеннего ветра. — Весенний цвет. Мирный. Тебе ведь форму носить тяжело, я же вижу. Ты в ней как в железных латах ходишь, чтобы никто твоего доброго сердца не разглядел за параграфами кодекса.
Вера опустила ресницы, разглядывая пуговицы на его сорочке, но в уголке ее рта снова дрогнула лукавая, трогательная искорка:
— Надо же, какой проницательный следователь сыскался. Мысли на расстоянии читает, диагнозы ставит без медицинского диплома. А скажи мне на милость, товарищ Платонов, почему это на картине я в сторону смотрю? Все на Кремль любуются, один Грач ворон считает, а я назад оглядываюсь? Кого это я там высматриваю на пустой набережной?
— Меня, — просто и совершенно спокойно ответил Алексей, глядя ей прямо в глаза.
В комнате повисла хрупкая, звенящая пауза.
За окном лениво шелестела молодая листва тополей, где-то во дворе дядя Миша негромко переругивался с молочницей из Подмосковья, а на бревенчатой стене у печи мерно, сухо отсчитывали секунды старые ходики с тяжелыми чугунными гирьками в виде еловых шишек. Тик-так. Тик-так. Время больше не неслось вскачь, не требовало стрелять, выбивать признания и прятать гильзы. Оно остановилось в этой крошечной казанской каморке, замкнувшись в круг их двоих.
Вера медленно подняла голову. В ее темных глазах уже не было прежней насмешливости — в них плескалась та бездонная, чистая глубина, перед которой отступали любые сомнения.
— Значит, тебя… — шепотом повторила она, и голос ее чуть дрогнул. — А если бы не дождалась? Если бы ты там, в Кунцево под пулями остался, или на Можайке, или еще раньше, в снегиревских подвалах? Ты ведь вечно вперед лезешь, Алеша. За всех закрываешься, за генералов, за Крида своего неуязвимого, за отца моего… А обо мне ты подумал? Знаешь, каково это — сидеть у телефонного аппарата спецсвязи и ждать, пока на том конце зуммер оборвется, боясь услышать, что старший лейтенант Платонов погиб при исполнении?
Она шагнула к нему, вцепившись пальцами в ворот его сорочки, и в этом жесте было столько нерастраченной, исстрадавшейся женской силы, что у Алексея сжалось горло.
— Я ведь с той самой ночи, как ты за отца пошел против Лубянки, сна не знаю, — горячо, сбиваясь на полушепот, продолжала Вера, глядя ему прямо в душу. — Все хожу и думаю: кто ты такой? Откуда взялся на мою голову со своими леденцами мятными, с этой тоской нездешней в глазах? Ведь ты на весь мир смотришь так, будто завтра конец света наступит, а ты один знаешь точный час. Я же видела, как ты чуждался всех, как в угол забивался… А теперь вот нарисовал. Себя рядом не поставил, а меня заставил ждать.
— Я не чуждался, Вера, — Платонов осторожно, боясь спугнуть это наваждение, накрыл ее ладони своими широкими, огрубевшими от оружия руками. Пальцы девушки были прохладными и мелко вздрагивали. — Я просто долго не понимал, имею ли право остаться. Мне казалось, что я здесь случайный прохожий. Переночую на вокзале истории, погляжу на чужую жизнь со стороны — и уйду туда, откуда пришел. А потом ты заплакала в этой самой комнате. И все встало на свои места. Я понял, что никуда отсюда не уйду. Даже если бы мне открыли дверь обратно в мое сытое, спокойное будущее — я бы плюнул и остался здесь. С тобой. На этой улице, в этом городе, на этой службе.
— Правда? — едва слышно выдохнула она, и в уголках ее глаз блеснули крошечные, хрустальные капли.
— Самая чистая правда, Вера Николаевна. Чище не бывает даже в протоколах допроса.
Вера чуть приподнялась на цыпочках, обвила руками его шею, прижавшись всем телом к его груди, и уткнулась лицом в жесткую ключицу.
Алексей обнял ее крепко, бережно, чувствуя, как часто и жарко бьется ее сердце под тонким ситцем платья. Он наклонился, коснулся губами ее виска, влажной от слезинки ресницы, а затем нашел ее губы — мягкие, чуть соленые, пахнущие свежей мятой и земляникой.
Поцелуй был долгим, пьянящим и тихим. В нем не было спешки, не было страха перед завтрашним днем и тревог перед надвигающимися грозами эпохи. Под мерное, вечное тиканье старых ходиков они стояли посреди залитой полуденным солнцем каморки, заслоняя друг друга от всего остального мира, а с мольберта на них смотрел написанный закат над рекой, в котором больше не было пустоты и одиночества.

Глава 40

Начало марта пятьдесят третьего года выдалось в Москве лютым, колючим и каким-то замогильно-тихим. Свинцовые низкие тучи уже третьи сутки ползли над городом, непрерывно сыпля мелкой ледяной крупой, а по ночам сухой мороз за тридцать градусов с треском рвал водопроводные трубы в старых доходных домах и затягивал двойные рамы петровских кабинетов толстым, непрозрачным панцирем седого инея.
На улицах почти не слышно было привычной столичной перебранки: люди спешили по тротуарам торопливо, втянув головы в воротники тяжелых драповых пальто и серых ватников, боясь лишний раз поднять глаза на соседа.
В воздухе висела такая плотная, звенящая тревога, словно весь огромный город затаил дыхание перед сходом колоссальной снежной лавины.
Осенний девятнадцатый съезд партии, превративший большевистскую партию в КПСС, прошел под знаком глухого страха, следом полыхнуло январское сообщение ТАСС об аресте кремлевских врачей, а теперь морозное затишье сменилось чем-то куда более грозным и неотвратимым.
В кабинете убойного отдела на четвертом этаже Петровки пахло перегретым чугуном батарей, махоркой «Красная звезда» и остывшим столовским чаем.
Платонов стоял у самого окна, соскребая ногтем ледяную корку со стекла, чтобы взглянуть на заснеженный плац внутреннего двора. Там, у гаражных боксов, серые оперативные грузовики стояли с заведенными моторами, из глушителей мерно валило белое парное дыхание, а дежурный караул в полушубках дежурил у ворот не с карабинами, как обычно, а с автоматами на груди.
На стене над притолокой чуть хрипела круглая черная тарелка радиорепродуктора «Рекорд».
Внезапно шелест эфира смолк.
Раздался низкий, торжественный и пугающе знакомый каждому советскому человеку голос диктора Левитана. Даже привыкший к любым потрясениям Костя Громов, сидевший на краешке стола и методично правивший оселок о бритвенное лезвие, замер с поднятыми руками, не завершив движения.
«Правительственное сообщение… О болезни Председателя Совета Министров Союза ССР и Секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза товарища Иосифа Виссарионовича Сталина… В ночь на второе марта у товарища Сталина произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга… Товарищ Сталин потерял сознание, развился паралич правой руки и ноги… Появилось тяжелое расстройство дыхания — дыхание Чейн-Стокса…»
В коридоре управления наступила мертвая, кладбищенская тишина.
Перестали хлопать двери, смолк монотонный стрекот машинок в машбюро, и даже за перегородкой, где дежурный майор принимал телефонограммы из райотделов, трубка с глухим стуком упала на войлочный коврик.
Слова коммюнике звучали тяжело, размеренно, словно удары заступа о промерзшую землю: врачи перечисляли пульс, давление, количество лейкоцитов в крови, но любой взрослый человек безошибочно понимал то, о чем бумага молчала — вождь умирал на Ближней даче, и часы его были сочтены.
— Чейн-Стоксово… — сипло, одними губами повторил Грач, медленно опуская оселок на газетный лист. На широком скуластом лице разведчика застыло странное, растерянное выражение, какое бывает у бывалых солдат при виде рухнувшего прямо посреди переправы моста. — Это что же получается, Леха?.. Всё? Конец эпохе?
Алексей медленно повернулся к напарнику.
Для него, шагнувшего в этот март из двадцать первого века, каждое слово правительственного бюллетеня не было загадкой. Он с пугающей точностью историка помнил, что произойдет дальше: смерть вождя пятого марта, траурные давки на Трубной площади, цветы у гроба в Колонном зале, а затем — страшный, невиданный по масштабам слом всего государственного механизма. Берия распахнет ворота лагерей, выпустив на свободу больше миллиона уголовников, бандитов и рецидивистов, после чего на города страны накатит та самая мутная, кровавая волна, которую современники назовут «холодным летом пятьдесят третьего».
— Конец, Костя, — тихо отозвался Платонов, доставая из кармана жестяную коробочку с леденцами. — Теперь начнется такое, о чем мы с тобой даже в штрафбатах не слыхали. Держи кобуру застегнутой на оба шпенька.
Дверь распахнулась, и на пороге возникла Вера.
Она была в расстегнутом форменном пальто юриста прокуратуры, щеки ее пылали от уличного мороза, а темные пряди волос выбились из-под шерстяного платка. Девушка держала под мышкой пухлую папку с надписью «Надзорные производства», и в глазах ее плескалась не просто служебная озабоченность, а лихорадочный, острый огонь.
Она быстро прикрыла за собой створку, шагнула к Платонову и почти шепотом, чтобы звук не просочился в щели коридора, заговорила:
— На Кузнецком в городской прокуратуре столпотворение. Приемная забита следователями, из Главной военной прокуратуры звонят каждые десять минут. Все дела по пятьдесят восьмой статье велено немедленно опечатать в сейфах спецчасти. Никаких новых допросов, никаких арестов. Следователи сидят бледные, как полотно, уничтожают черновики, боятся собственной тени. Дядя передал через связного: в верхах МВД уже готовят проект указа об амнистии. Говорят, собираются выпустить сотни тысяч заключенных со всех лагерей ГУЛАГа.
Громов вскочил со стола, и единственный здоровый глаз капитана налился тяжелой яростью:
— Кого выпустить⁈ Уголовников⁈ Да они там на Колыме и на Воркуте волчьими стаями живут, крови человеческой не считают! Если всю эту шпану на поезда посадят и сюда хлынут эшелоны — нам что, из кабинетов не выходить⁈ Они же город в клочья разорвут за три дня!
— Не просто разорвут, Костя, — раздался от двери гулкий, спокойный бас.
Крид стоял в проеме, прислонившись широким плечом к косяку.
Майор был без кителя, в простой синей фланелевой рубахе, заправленной в темные галифе, седая грива волос небрежно зачесана назад, а в руках великан держал тяжелую медную пепельницу. На лице исполина не было ни капли той панической растерянности, которая парализовала сейчас половину милицейского главка.
Бессмертный воин, видевший за тысячи лет падение царей, князей и римских кесарей, смотрел на происходящее с той вековой невозмутимостью, которая дается лишь знанием вечного круговорота человеческой истории.
— Панику отставить, капитан, — Крид прошел к своему столу, поставил пепельницу и окинул оперативников цепким, хозяйским взглядом. — Вождь уходит, это закон природы, тут никакие кремлевские консилиумы не помогут. А вот те, кто сейчас в Кремле за его кресло зубами цепляются, будут искать популярности у народа. Самый дешевый способ показать себя спасителем отечества — открыть тюремные засовы.
Майор достал из кармана папиросу, чиркнул трофейной бензиновой зажигалкой и выпустил сизую струйку дыма к потолку:
— На Марьиной Роще воры уже третью ночь гуляют, кабаки в Сокольниках трещат от купеческого размаха. Седой позавчера сходку собирал у Сухаревской башни, делили районы наперед. Знают, сволочи, что кореша со строгих лагерей со дня на день на Казанский вокзал покатят. Оружие уже скупают по подвалам — пистолеты, обрезы, финки артельного производства. Готовятся к большой охоте.
— И что будем делать, товарищ майор? — Вера подошла к столу, положив ладонь на прокурорскую папку.
— Служить будем, Вера Николаевна, — Крид чуть заметно усмехнулся краешком губ, и в его светлых, словно вымерзших глазах блеснула холодная сталь. — Как служили при царях, при наркомах и при генералиссимусе. Воры думают, что вместе с вождем умер закон. Придется им на пальцах объяснить, что закон в этом городе держится не на портретах в золоченых рамах, а на наших пулях и наших мозолях.
Майор повернулся к Платонову:
— Алексей, ты у нас по налетчикам главный специалист. С сегодняшнего вечера весь личный состав убойного переводим на казарменное положение. Отпуска отменить, табельное оружие держать при себе круглые сутки, патронов выдать по два комплекта на ствол. Патрули по вокзалам и узловым станциям усилить втрое.
Великан подошел к окну, за которым над серой гранитной Москвой кружилась снежная метель, и тяжело вздохнул, глядя вдаль:
— Наступает смутное время, ребята. Ветер перемен подул, да только с этого ветра всегда первой слетает человеческая шелуха. Будет трудно. Будет много крови и подлости. Но этот город мы никому не отдадим. Ни ворам, ни тем, кто захочет половить рыбку в мутной воде. Держите строй, офицеры. Самый главный дозор начинается прямо сейчас.

Тревожный зуммер дежурной части разорвал коридорную тишину в половине шестого утра, когда сизый рассвет только-только начал проступать сквозь морозные узоры на окнах. Звонок дребезжал настойчиво, коротко и зло — так на Петровке вызывали дежурную группу лишь по особо важным происшествиям, не терпевшим волокиты.
В дверях кабинета возник дежурный по главку капитан Сорокин, в расстегнутом полушубке и с пачкой свежих телефонограмм в руке.
— Крид, на выезд! — крикнул он, переводя дыхание. — С Курского вокзала депеша: у товарных пакгаузов стрельба, налет на вагон спецсвязи с казенными деньгами для строек метрополитена. Патруль прижали огнем, двое постовых ранены, бандиты уходят в сторону Яузы. Район оцепить не успевают, там проходные дворы. Начальник главка приказал вашей группе перехватить ублюдков на стрелке у железнодорожного моста.
Костя Громов даже не стал дослушивать — разведчик одним привычным, слитным движением подхватил со стула ремень с кобурой, застегнул тяжелую армейскую пряжку и защелкнул секторный рожок на автомате Судаева:
— Ну, началось в деревне утро… Только вождь слег, как сучье племя уже на кассы нацелилось. По коням, хлопцы, не дадим им до чая дожить.
Вера молча застегнула на все пуговицы форменное пальто, поправила кобуру с табельным пистолетом под полой и взглянула на Платонова. В ее глазах не было ни страха, ни суеты — лишь та собранная, острая решимость, которая с каждым днем делала ее не просто прокурорским чиновником, а настоящим боевым офицером их негласного дозора. Алексей подошел ближе, на секунду перехватил ее руку в шерстяной варежке и негромко скомандовал:
— Держись за моей спиной, Вера. Под пули первой не лезь, твоя работа начнется, когда стволы остынут.
— Сама знаю, старший лейтенант, — шепнула она в ответ, и в уголках ее губ мелькнула знакомая теплая искорка. — Ты главное сам вперед паровоза не скачи.
Крид накинул на плечи тяжелый овчинный полушубок, натянул каракулевую папаху и первым шагнул в полутемный коридор. Исполин двигался легко, словно и не было за плечами бессонной ночи, а в его огромной руке вороненый барабан нагана казался почти игрушечным.
Внутренний двор Петровки встретил их трескучим, обжигающим щеки морозом за тридцать градусов.
Под ногами со звонким хрустом ломался наст, в воздухе стоял плотный, неподвижный туман, пропитанный сизым чадом десятков заведенных моторов. У гаражных ворот, сердито урча прогретым двигателем, ждал дежурный темно-синий оперативный спецфургон на шасси грузовика ГАЗ.
Снег на крыше машины успел подтаять от печки и снова замерз толстой ледяной коркой, а сквозь мутные прямоугольники заиндевевших окон в брезентовом кузове пробивался желтый свет дежурной лампочки.
Шофер, пожилой старшина в валенках с галошами, распахнул заднюю двустворчатую дверь кузова, выпустив наружу клуб теплого пара:
— Живее, товарищи офицеры! Мостовая на Садовой как зеркало, пока до Курского доберемся, семь потов сойдет!
Они поднялись внутрь по железным ступенькам.
В кузове пахло бензиновой гарью, промерзшим брезентом, ружейным маслом и дешевым табаком. Громов устроился на деревянной лавке у борта, прислонив ствол автомата к колену, и сразу принялся разминать пальцами папиросу «Север», хитро подмигивая Платонову. Рядом села Вера, подобрав полы пальто и положив на колени кожаную папку с гербовыми бланками постановлений. Крид занял место у самой двери, подперев головой брезентовый свод потолка, словно живая гранитная колонна, державшая на себе этот шаткий фургон.
Дверцы захлопнулись с гулким железным стуком, лязгнул наружный засов. Машина качнулась на рессорах, взревела мотором на скользком подъеме и выкатилась через чугунные ворота наружу, в стылую мартовскую мгла.
Платонов приник к узкому смотровому окошку, оттаивая пальцем крошечный пятачок на стекле.
За бортом медленно проплывала просыпающаяся Москва.
Город тонул в густом, морозном тумане, сквозь который тусклыми желтыми кругами светили редкие фонари на Страстном бульваре. Дворники в белых фартуках поверх тулупов скребли лопатами промерзший асфальт, у трамвайных остановок уже собирались молчаливые, зябко переминающиеся с ноги на ногу рабочие утренних смен, а в темных громадах жилых домов то здесь, то там зажигались одинокие окна. Москва жила своей огромной, трудной, тревожной жизнью, замирая в предчувствии неминуемой грозы и смены эпох.
И в этот самый миг Алексея накрыло удивительное, кристально ясное спокойствие.
Он вспомнил свою прежнюю жизнь в двадцать первом веке: стеклянные витрины торговых центров, бесконечные автомобильные пробки, холодное мерцание экранов смартфонов и то тягучее, бессмысленное одиночество среди миллионов чужих людей, которое не отпускало его до самого последнего выстрела в клинском подвале. Все то далекое будущее теперь казалось смутным, выцветшим сном, полузабытой книжкой, прочитанной в раннем детстве.
Его настоящее было здесь.
В этом скрипучем фанерном кузове, пропахшем порохом и морозом. В улыбке бесшабашного фронтовика Кости, готового без лишних слов прикрыть напарника от автоматной очереди. В пальцах Веры, лежавших на его ладони под старым суконным пальто. В вековой, нерушимой поступи бессмертного командира, который держал эту землю тысячу лет и собирался держать ее дальше, что бы ни сулило завтрашнее радиовещание.
Платонов больше не был беглецом, случайным гостем или растерянным попаданцем, считавшим чужие исторические даты.
Здесь был его дом. Его мостовые, его люди, его окоп и его время. Время стоять насмерть за правду среди надвигающегося хаоса.
Синий милицейский фургон с глухим воем сирены разрезал белесый туман, свернул на заснеженное Садовое кольцо и прибавил ходу, унося четверку сыщиков навстречу новому бою, новому рассвету и новой, только начинавшейся эпохе.
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